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Иначе	жить	не	стоит	



ЧАСТЬ	ТРЕТЬЯ	
НАКАНУНЕ	

1

Поезд	приходил	ночью.	Люба	прикорнула	на	собранных	вещах,	а	три
друга	 стояли	 у	 окна,	 обнявшись,	 и	 смотрели,	 смотрели,	 смотрели…
Дымное	 небо	Донбасса,	 подрумяненное	 заревом	 плавок.	 Угрюмые	 холмы
терриконов,	 ночью	 еще	 более	 похожих	 на	 вулканы	 с	 верхушками
набекрень,	потому	что	на	их	скатах	кое-где	курятся	дымки	и,	как	лава,	тлеет
уголь.	 Высоченные	 трубы	 заводов,	 стоящие	 то	 кучно,	 то	 врассыпную,	 и
сверкающие	в	темноте	стеклянные	стены	новых	цехов	—	будто	океанские
пароходы	плывут	куда-то.	Деловая	суета	товарных	станций	и	нескончаемые
составы	 с	 углем	 —	 одни	 ждут	 отправки,	 другие	 тяжело	 громыхают
навстречу	поезду.	Кусочек	темной	степи,	старый-престарый	одинокий	дуб,
неожиданно	выступающий	оголенными	ветвями	на	фоне	далекого	зарева,	и
снова,	терриконы,	и	черные	переплеты	копров,	и	краны,	и	трубы,	и	составы
с	углем…

Это	была	их	родина	со	всеми	приметами,	близкими	сердцу.
—	Звезд-то,	звезд!	—	восклицал	Липатов.	Его	не	интересовали	звезды,

что	 проблескивали	 между	 ползучими	 дымами	 в	 небе.	 Его	 притягивали
теплые	красные	звездочки	на	верхушках	копров	—	вон	еще	одна,	и	еще,	и
две	сразу,	а	впереди	уже	выплывает	из	мглы	новая…

—	В	гору	пошел	Донбасс!	—	растроганно	сказал	Липатов,	и	на	какой-
то	миг	его	сердце	сжалось:	как	посторонний,	как	заезжий	гость,	придет	он
теперь	на	свою	шахту.

—	Глядите,	ребята,	смена	идет!
В	 темноте	 ночи	 теплилось	 множество	 двигающихся	 огоньков,	 и	 все

они	 плыли,	 тесно	 прибиваясь	 один	 к	 другому,	 сливаясь	 у	 входов	 в
шахты,	—	заступала	ночная	смена.

…А	поезд	мчался	по	донецкой	земле,	и	все	новые	огоньки	двигались	в
темноте,	 все	 новые	 трубы,	 терриконы	 и	 копры	 возникали	 на	 фоне
полыхающих	зарев.

—	Подъезжаем,	ребята!	Буди	Любу,	Сашок.
На	 скупо	 освещенной	 платформе	 было	 пусто.	 Два-три	 носильщика,

дежурный	с	фонарем,	почтовики	с	тележкой.	Стоя	над	чемоданами,	друзья



вдохнули	 с	 детства	 знакомый	 кисловатый	 запах	 дыма	 и	 угля:	 «Мы	 дома!
Дома!»

—	Поднести	багаж,	товарищи?
Они	обернулись	на	голос	и	увидели	Маркушу.
—	Вот	это	встреча!	Ты	откуда	взялся,	Серега?
Прежде	 чем	 Маркуша	 ответил,	 они	 разглядели	 на	 нем	 форменную

фуражку	и	номерную	бляху	носильщика.
—	Да	ты	что?	Да	как	же	это?..
—	Во-первых,	здравствуйте,	—	сказал	Маркуша,	с	силой	пожимая	их

руки	и	немного	рисуясь,	—	во-вторых,	чем	не	работа?	Инженеру-коксовику
в	 самый	 раз.	 Ну,	 как	 вы,	 хлопцы,	 со	 щитом	 иль	 на	 щите?	 Утвердили
проект?

Он	говорил	торопливо,	избегая	их	расспросов,	а	между	тем	привычно
снял	ремень	и	перехватил	два	чемодана.

—	Куда	прикажете	доставить?
Друзья	 вырывали	 чемоданы,	 он	 цепко	 держал	 их.	 Лицо	 его

подрагивало,	и	не	понять	было,	от	смеха	или	от	скрытого	отчаяния.
—	Ну,	 вот	 что,	—	 сказал	 наконец	Маркуша,	—	 таскать	 чемоданы	—

теперь	моя	 профессия	 и	 заработок.	Возьму	 с	 вас	 по	 самой	 высокой	 цене,
потому	 дома	 жена	 и	 дочурка	 родилась	 двадцать	 три	 дня	 назад.	 Вы	 куда
двигаетесь?

Они	двигались	на	квартиру	Липатова	—	ближайший	пункт	от	вокзала.
Там	Мордвиновы	и	Палька	подождут	утреннего	трамвая.

Обогнув	вокзал,	окунулись	в	темноту	ночи,	почувствовали	под	ногами
знакомую	круто	 замешанную	грязь	немощеной	улицы.	Липатов	привычно
свернул	на	пустырь,	сокращая	путь	к	дому,	но	Маркуша	крикнул:

—	Э-эй,	куда	топаешь?	Не	видишь	—	парк!
—	Па-арк?
В	темноте	чуть	обозначались	черные	прутики	саженцев.
—	В	октябре	воскресниками	сажали.	Месяц	озеленения!	—	оживленно

рассказывал	 Маркуша.	 —	 Народищу	 вышло!	 С	 нашего	 завода	 около
тысячи,	 да	 шахтеры,	 да	 школьники,	 да	 с	 вашего	 института.	 Сам	 Чубак
руководил.	 Вдоль	 шоссе	 к	 поселку	 тоже	 с	 обеих	 сторон	 по	 три	 ряда
деревьев.	Здорово?!

Шли	 в	 обход	 нового	 парка.	 Липатов	 издали	 увидел	 копер	 своей
шахты,	—	нет,	копер	не	разглядеть	было,	он	увидел	красную	звезду	в	том
месте,	где	должна	быть	вышка.

—	Перевыполняют?	—	выдохнул	он	и	снова	ощутил	боль	расставания
с	шахтой	и	зависть	и	тем,	кто	уже	без	него	добился	победы.



—	Третью	 неделю	 перевыполняют,	—	 подкинув	 на	 плече	 чемоданы,
хвастливо	 подтвердил	 Маркуша.	 —	 Первый	 раз	 перевыполнили	 —	 ох	 и
радовались!	 Потом	 пошла	 трясучка:	 день	 есть,	 день	 нету:	 как	 вечер,	 все
глядят,	загорелась	звезда	или	не	загорелась.	Дней	десять	трепало,	а	теперь
вроде	наладилось,	пятую	ночь	без	перебоя	горит.

—	Серега,	дай	чемоданы-то!
—	Иди	ты!	Я	таких	десять	снесу,	только	бы…	Эх,	до	чего	же	муторно

ждать	да	надеяться!
—	Не	вызывали	еще?
—	Как	не	вызывали!	Два	раза	уже…	В	Москву	ездил.	Хорошо,	ребята

снарядили,	деньжат	собрали.
Они	 вышли	 на	 бульвар,	 откуда	 до	 Липатова	 было	 рукой	 подать.	 Но

Маркуша	скинул	чемоданы	с	плеча,	поставил	на	скамейку,	отер	со	лба	пот.
Уличный	фонарь	осветил	его	осунувшееся	лицо.

—	Какие	разные	люди	есть!	—	удивленно	сказал	он.	—	Я	раньше	как
думал?	Все	одного	хотят.	По	правде,	но	справедливости.	Обвинили	кого	—
разберутся	 да	 рассудят,	 кто	 чего	 стоит.	А	 тут…	Ну,	Исаев	—	мелкий	 гад,
ему	в	партии	не	место,	—	откинул	он	своего	главного	врага.	—	С	ним	ясно.
Но	вот	попадаю	к	партследователю	—	и	коммунист	вроде	не	поддельный,	а
крутит,	вертит,	вот	это	еще	проверим,	вот	такую	еще	бумажку	принеси…	А
цель	у	него	одна	—	затянуть,	отложить,	не	решать.	Потом	к	другому	попал
—	хороший	парень,	свойский,	совестливый	такой.	Когда	заговорит,	сердце
чувствуешь.	А	начнешь	ему	доводы	свои	выкладывать	по	порядку	—	спит.
Спит!	Глаза	мутнеют,	слипаются…	Говоришь,	а	голос	мимо	него	в	стенку.
Я	 предлагаю:	 отложим,	 ты	 устал.	 А	 он	 вздыхает:	 «Мобилизовали	 вот	 на
разбор	апелляций,	днем	на	своей	работе,	к	вечеру	—	сюда…	Второй	месяц
урывками	сплю.	Продолжай,	я	уже	взбодрился».	Продолжаю,	а	у	него	опять
глаза	 слипаются…	 Когда	 обком	 не	 восстановил,	 он	 сам	 вызвал	 меня,
говорит:	потерпи,	пусть	уляжется	немного	—	не	назвал,	что	имений,	только
рукой	покрутил	в	воздухе,	—	а	потом,	говорит,	шпарь	в	Москву,	тут	с	таким
делом	никто	не	решит.	А	почему?	Какое	 такое	дело?	Ведь	сущая	липа!	И
зачем	 на	 Москву	 перекладывать?	 На	 месте	 вроде	 виднее,	 и	 люди	 меня
знают,	и	печь	моя	тут.

—	Ну	а	в	Москве?	В	Москве?	—	с	надеждой	спросил	Палька.
—	 А	 в	 Москве	 добился	 я	 до	 большого	 человека	 в	 Комиссии

партконтроля.	 Посмотрел	 он	 мои	 бумаги,	 велел	 еще	 характеристику
прислать,	 обещал:	 «Скоро	 вызовем…»	 А	 тут	 как	 раз	 жена	 родила.
Помчался	я	домой	—	улыбаюсь	и	плачу,	плачу	и	улыбаюсь.	Дочурка	—	во!
А	жена	приболела,	тоже	ведь	переживает.	И	денег	ни	шиша.	С	завода	меня



уволили,	 куда	пойдешь	исключенным	с	 такой	формулировочкой?	Подался
на	станцию.	Сам	Чубак	помог	оформиться.	Хороший	он	мужик,	наш	Чубак!
Ведь	 секретарь	 горкома,	 положение	 обязывает,	 верно?	А	 он	меня	 принял,
поговорил	 со	 мною	 так	 душевно…	 «Выправится,	 говорит,	 это	 дело.
Потерпи,	друг,	и	нервы	береги,	тебе	еще	рекорды	ставить	на	своей	печи».	Я
и	 воспрянул.	 Таскаю	 чемоданы,	 берегу	 нервы…	 Ну,	 пошли,	 мне	 к
пятичасовому	обратно.

Он	 не	 успел	 взять	 чемоданы,	 их	 уже	 подхватил	 и	 перекинул	 через
плечо	Палька.

—	Вы	ничего	не	приметили,	хлопцы?	—	лукаво	спросил	Маркуша.
—	А	что	такое?
—	Осмотритесь,	черти	полосатые!	Три	месяца	погуляли	в	столице,	так

наших	достижений	не	замечаете?
Он	 шагал	 рядом	 с	 товарищами,	 посмеиваясь,	 поддразнивая.	 Шагал

мимо	 прутиков	 новых	 посадок,	 обходил	 участки	 взрытой	 для	 ремонта
улицы,	по-хозяйски	притопывал	каблуком	по	новому	асфальту	на	готовых
участках.

—	Свет-то	горит!	—	воскликнул	он	наконец.	—	Вторая	очередь	ТЭЦ
вступила,	уж	месяц	в	полночь	не	отключают	света!	А	вы	и	не	видите,	какие
мы	стали	гордые!

Люба	вдруг	всхлипнула	и	ткнулась	лицом	в	Сашино	плечо.
—	Да	что	ж	это?	Несправедливо	же!	За	что?
—	 Ну	 вот,	 зачем	 же	 сырость	 разводить?	 —	 дрогнувшим	 голосом

пошутил	Маркуша.	—	Пришли	вроде?
—	 Слезами	 горе	 не	 смоешь,	 —	 сказал	 Липатов,	 нащупывая	 ключ	 в

условном	 месте.	 —	 Тут	 покумекать	 надо…	 Ох,	 выпить	 бы	 сейчас,	 а,
Серега?

В	 квартире	 было	 до	 странности	 чисто,	 —	 видно,	 Аннушка	 недавно
приезжала.	 Липатов	 сунулся	 в	 буфет	—	 там	 стояла	 бутылка	 водки,	 возле
нее	записка:	«Нашла,	хотела	вылить,	пожалела.	Сопьешься	—	но	вернусь,	а
с	друзьями	за	успех	выпить	разрешаю.	Бродячая	жена».

—	Вот	кстати!	—	радовался	Липатов.	—	До	чего	ж	у	меня	Аннушка
хорошая!	Учись,	Любушка,	вот	это	изо	всех	жен	жена!

В	кладовке	нашли	картошку.	Пока	варилась	картошка,	Люба	накрыла
на	стол,	заставила	всех	помыть	руки.	Маркушу	она	тоже	послала	мыть	руки
—	 властно,	 как	 близкого	 человека,	 другого	 способа	 уважить	 его	 она	 не
нашла.

—	 За	 ваш	 успех	 мы	 выпьем,	 —	 говорил	 Маркуша,	 вытирая	 руки	 и
улыбаясь.	—	Но	и	 за	мой	успех,	 за	мою	печь	—	тоже!	Помните,	 как	мне



пришивали,	что	нарушаю	режим	печи?	Так	ведь	оправдалось!	Теперь	еще
две	печи	на	наш	метод	перевели!	В	газете	похвалили…	понятно,	без	моей
фамилии.

—	Кто	же	там…	славу	твою	присвоил?	—	со	злостью	спросил	Палька.
—	Зачем	присвоил?	Мои	же	ребята!	Вместе	делали.	Конечно,	бывать

на	заводе	я	не	мог,	разговоры	пошли	бы,	Исаев	этот…	Они	ко	мне	каждый
вечер	на	вокзал	прибегали,	между	поездами	посидим	в	дежурке,	обсудим,
план	наметим,	что	и	как.	А	когда	успех	вышел,	всей	бригадой	притопали,
расцеловались,	 чокнулись.	Ну	 и	 премию	 тоже…	поделили…	Ох,	 ребятки,
ребятки,	до	чего	ж	у	нас	много	чудесных	людей!	Вы	не	поверите,	как	я	все
теперь	оценил	и	сколько	у	меня	даже	в	моем	поганом	положении…	сколько
радости	бывает.

Сели	за	стол.	Выпили.	Закусили	картошкой	с	солью.
—	Ты	 вот	 Чубака	 хвалишь,	—	мрачно	 заговорил	Палька.	—	Все	 его

хвалят,	хороший	мужик	и	прочее.	Так	почему	ж	он,	секретарь	горкома,	не
вступится	 за	 тебя?	Почему	же	он	 таких,	 как	Исаев,	не	прижмет	к	ногтю?
Утешать	—	это,	конечно,	очень	мило,	но	он	не	для	того	выбран.	Хороший,	а
молчит?	Не	понимаю.

—	Я	и	сам	не	все	понимаю,	—	медленно	ответил	Маркуша.
—	И	я…	—	сказал	Саша.
Он	 вспомнил	 пустую	 приемную	 Стадника,	 молчащие	 телефоны	 и

секретаршу,	 неподвижно	 сидевшую	 на	 своем	 уже	 ненужном	 месте,
вспомнил	трясущиеся	руки	Бурмина…	Что	это?	Зачем?	Как	это	объяснить
другим	и	самому	себе?

—	А	 я	 так	 понимаю,	 братцы,	—	 заговорил	Липатов.	—	Много	 у	 нас
всякой	дряни	застряло.	Вот	их	и	пропускают	через	сито.	А	заодно…

—	 Лес	 рубят	 —	 щенки	 летят?	 —	 подхватил	 Маркуша	 с	 грустной
усмешкой.	—	Эту	поговорку	мне	человек	двадцать	говорили.	Только	быть
той	летящей	щепкой	никому	не	пожелаю.

Он	потянулся	за	бутылкой,	налил	всем	еще	водки,	залпом	выпил.
—	Никому	не	пожелаю,	—	повторил	он	и	задумался.
И	все	задумались	—	об	одном	и	том	же	и	каждый	о	своем.
Сидели	 четыре	 коммуниста	 и	 одна	 комсомолка,	 сидели,	 молчали	 и

старались	найти	ответ.
—	А	уж	если	совсем	до	конца	додумать,	до	самой	глубины,	—	снова

заговорил	Маркуша,	—	такое	у	меня	бывает	чувство:	пусть	я	щепка,	пусть
пострадал…	 лишь	 бы	 действительно	 всю	 нечисть	 долой!	 Ведь	 вот	 в
приемных	этих,	в	коридорах	—	каких	я	только	не	встречал	типов!	Каждый
клянется,	что	пострадал	зря,	что	ничего	за	ним	нету…	а	иной,	смотришь,



такой	 озлобленный,	 такой…	 ну,	 понимаете,	 два	 месяца,	 как	 исключен,	 а
уже	 говорит	 с	 этакой	 злостью	 «они»,	 «у	 них»…	 Кто	 из	 нас	 про	 свою
партию	скажет	—	«они»?!	И	еще	прохвоста	встретил	—	тут	же,	в	коридоре
КПК,	разглагольствует	прямо	по	всей	троцкистской	платформе!..	Ну,	я	его
за	грудки	взял,	чуть	душу	ему	не	вытряхнул!	Разняли	нас.	И	вот	я	думаю
иногда	—	 чтоб	 этих	 выкинуть,	 чтоб	 от	 них	 избавиться	—	 ну	 пусть	 мне
плохо,	к	черту	меня,	что	я!	Лишь	бы	их…

Палька	открыл	рот,	чтобы	возразить,	но	промолчал.	Я	бы	так	не	мог,
думал	он.	Я	бы	все	на	свете	разнес,	защищаясь!

—	 Зачем	 тебя-то	 к	 черту?	 —	 мягко	 сказал	 Саша.	 —	 Пусть	 уж	 эта
нечисть	к	черту	катится.	Что,	нет	сил	разобраться?..

Маркуша	поглядел	на	часы	—	шел	пятый	час,	скоро	поезд.
Липатов	вытащил	кошелек,	достал	несколько	червонцев.
—	А	ну,	ребята,	выкладывай	по	полста.
Собрал	 деньги,	 положил	 Маркуше	 во	 внутренний	 карман.	 Маркуша

стиснул	челюсти,	молча	кивнул	—	спасибо.
—	 А	 с	 чемоданами,	 Серега,	 кончай.	 Контора	 моя	 пока	 тут,	 на	 днях

переберемся	 на	 Старую	 Алексеевну.	 Приходи	 завтра	 к	 концу	 дня,	 приму
тебя	 механиком.	 Не	 вскидывайся,	 я	 в	 барыше,	 мне	 такого	 инженера	 по-
доброму	никто	не	даст.

Люба	 вскочила,	 быстро	 поцеловала	 Липатова	 в	 висок	 и	 убежала	 в
кухню.

—	Но	ты	понимаешь…	—	начал	Маркуша.
—	Понимаю,	—	сказал	Липатов.	—	Начальник	опытной	станции	я,	мне

отвечать.	Буду	по	делам	в	горкоме,	согласую	с	Чубаком.	А	нет,	так…	Да	что
я,	не	знаю	тебя?

Вышли	 на	 крыльцо.	 Вдали	 полыхало	 зарево	 очередной	 плавки,	 но
зарево	 казалось	 бледным	 в	 свете	 занимающейся	 зари.	 Где-то	 прокричал
молодой	 петушок,	 за	 ним	 хрипло	 прокукарекал	 старый,	 и	 пошли
кукарекать,	перекликаясь,	все	остальные	петухи.

—	 Вот	 теперь	 ясно	 —	 дома!	 —	 сказал	 Липатов,	 вслушиваясь,	 в
рассветную	музыку	Донбасса.	—	А	что	ж	Коксохим	молчит?

И	как	раз	в	эту	минуту	загудел	могучий	гудок	Коксохима.
Басовито	поддержал	его	Металлургический.
Заливисто	вступил	молодой	гудок	Азотно-тукового.
Словно	 откликаясь	 на	 зов,	 прокричал	 на	 станции	 паровоз,	 тонко

засвистела	маневровая	«кукушка»	в	стороне	шахты.
Со	звоном	пронесся	по	проспекту	первый	трамвай.
Загрохотали,	подпрыгивая,	порожние	грузовики.



Захлопали,	заскрипели	двери.
Зашелестели,	застучали	шаги	ранних	пешеходов…
Зарево	 плавки	 сникло	—	или	 его	 победил	 разгорающийся	 свет	 зари?

Вон	как	она	раскинулась	на	полнеба,	подсвечивая	разнообразные	дымы,	то
белые,	 легкие,	 то	 густые,	 черные,	 вздымающиеся	 тут	 и	 там	 из	 десятков
заводских	труб.	Ну,	здравствуй,	Донбасс,	с	добрым	утром,	родная	сторона!

—	Серега,	может,	не	надо	к	поезду?	К	жене	пошел	бы…
—	Нет.	Когда	оформлюсь,	тогда	уж…
Они	смотрели,	как	Маркуша	быстро	шагает	по	улице,	в	обтрепанном

пальто,	 в	 форменной	 фуражке	 носильщика,	 чуть	 скосив	 натруженные
плечи.

—	Скорей	бы!	—	сказал	Палька.	—	Уж	если	такого	не	восстановят…
—	 Факт,	 восстановят!	 —	 подтвердил	 Липатов.	 —	 А	 как	 он	 сказал

насчет	этих	прохвостов!..
—	«К	черту	меня!»	—	задумчиво	повторил	Саша.	Он	снова	вспомнил

Стадника	 и	 поверил,	 что	 и	 у	 Стадника,	 и	 у	 Маркуши	 все	 разрешится
хорошо.	 —	 Может,	 действительно	 при	 такой	 чистке	 без	 перехлестов	 не
обойтись?..

От	 этой	 мысли	 всем	 стало	 легче.	 Но	 каждый	 мельком	 подумал:
рассуждать	легко,	а	если	бы	это	коснулось	меня?..

Это	коснулось	Пальки	Светова.
Но	в	первые	дни	после	возвращения	Пальке	и	в	голову	не	приходило,

что	 ему	 грозит	 беда,	 —	 слишком	 он	 был	 увлечен,	 да	 и	 чувствовал,	 что
самые	 разные	 люди	 поддерживают	 и	 одобряют	 новое	 дело,	 от	 рядовых
шахтеров	до	Чубакова.

Правда,	 еще	 уклончивей	 стал	 Сонин	 и	 притворялся	 крайне	 занятым
Алферов,	но	до	них	ли	было	сейчас!	Приходя	в	институт,	Саша	и	Палька
вербовали	работников	для	опытной	станции	и	договаривались	с	кафедрами
Китаева	 и	Троицкого	 о	 совместных	научных	исследованиях.	Нельзя	 было
не	почувствовать,	что	Китаев	держится	холодновато,	чересчур	вежливо,	как
с	чужими,	но	это	мало	заботило	его	бывших	учеников	—	злится	старик,	ну
и	пусть	злится,	сам	виноват!

У	 Пальки	 затянулся	 обмен	 партийных	 документов,	 хотя	 все
коммунисты	института	уже	получили	новые	партбилеты.

—	 Очередь	 прошла,	 вот	 и	 канителят!	 —	 успокаивал	 себя	 Палька.
Теперь,	 когда	 проект	 утвержден,	 создается	 опытная	 станция	 и	 Павел
Кириллович	 Светов	 назначен	 главным	 ее	 инженером,	 кто	 станет
вспоминать	о	том,	что	этот	самый	Павел	Кириллович	не	вернулся	в	срок	из



командировки?
Бывая	в	институте,	Палька	всю	свою	энергию	направлял	на	то,	чтобы

забрать	 в	штат	 опытной	 станции	Степу	Сверчкова	 и	 двух	Ленечек:	Леню
Гармаша	и	Леню	Коротких.	Эти	старшекурсники	решили	кончать	заочно	и
писать	 дипломные	 работы	 по	 подземной	 газификации.	 Для	 этого	 им
следовало	 перейти	 под	 руководство	 профессора	 Китаева,	 а	 Китаев
заартачился…

Но	 главные	 заботы	 поглощала	 подготовка	 к	 строительству	 станции.
Казалось	бы,	невелика	стройка.	Но	когда	кругом	десятки	больших	и	малых
строек,	 без	 хлопот	 даже	 гвоздя	 не	 достанешь,	 за	 обыкновенной	 доской
приходится	гоняться,	а	получение	грузовика	или	небольшого	крана	требует
недюжинной	изворотливости.	И	в	эту	же	бурную	пору	подъема	и	перемен
каждый	 рабочий	 человек	 —	 даже	 без	 профессии	 —	 нарасхват.	 А	 уж
мастеров	 надо	 ловить,	 переманивать	 у	 соседей,	 соблазнять	 высоким
заработком	или	хорошим	жильем.

Молодые	 руководители	 станции	 №	 3	 не	 могли	 обещать	 ни	 особых
заработков,	ни	жилья,	они	еще	не	могли	назвать	и	точного	адреса	станции,
так	 как	 участок	 пласта	 на	 Старой	 Алексеевке	 оказался	 неудачным,
изрезанным	заброшенными	выработками,	а	за	новый	участок	шла	борьба.

Приманка	у	них	одна-единственная	—	новизна	и	важность	задачи.	Это
был	 главный	 козырь	 —	 и	 козырь	 действовал.	 Разные	 люди	 сходились	 в
квартиру	 Липатова,	 ставшую	 сразу	 и	 тесной,	 и	 замусоренной,	 и
прокуренной	 насквозь.	 Приходили	 комсомольцы,	 привлеченные
необыкновенностью	начинания,	разные	«перекати-поле»,	не	прижившиеся
на	 других	 стройках,	 школьники,	 заскучавшие	 за	 партой,	 —	 те	 скрывали
адреса	 родителей,	 прибавляли	 себе	 год,	 а	 то	 и	 два.	 Палька	 ежедневно
произносил	 перед	 этими	 людьми	 пылкие	 речи	 о	 ликвидации	 подземного
труда	и	технике	будущего	коммунистического	общества,	напирая	на	то,	что
поначалу	будет	трудно.	Отбирал	тех,	у	кого	загорались	глаза.

Липатов	 бегал	 с	 утра	 до	 ночи	 по	 разным	 учреждениям,	 везде	 у	 него
находились	 дружки,	 а	 где	 не	 было,	 заводились	 новые.	 Часто	 он	 шел	 по
следам	 Алымова,	 побывавшего	 тут	 по	 делам	 станции	 №	 1;	 но	 там,	 где
Алымов	 брал	 «басом»,	 Липатов	 добивался	 того	 же	 дружелюбием,
хитростью,	шуточкой.

—	Где	боком,	где	скоком,	а	добудем!	—	посмеивался	он.
Тяжелее	 всего	 было	 переменить	 участок	 пласта.	 Участок	 был

выхлопотан	 Углегазом	 в	 Москве,	 через	 наркомат,	 местные	 руководители
понимали,	 что	 участок	 плохой,	 но	 кто	 отменит	 решение	 центра?	Липатов
посоветовался	 с	 дружками	 и	 подыскал	 участок	 неподалеку	 от	 Азотно-



тукового	 завода:	 на	 Азотно-туковом	 недавно	 пустили	 кислородный	 цех,
откуда	по	трубопроводу	можно	брать	кислород	для	дутья.	Над	участком	—
степь,	удобно	строиться.

Липатов	связался	по	телефону	с	Углегазом.	Олесов	«болел»	с	того	дня,
когда	 растворился	 в	 воздухе	 на	 пороге	 опустевшей	 приемной	 Стадника;
замещал	его	Алымов,	но	и	Алымова	на	месте	не	оказалось;	Колокольников
выслушал	Липатова	 и	 сердито	 ответил,	 что	 надо	 было	 думать	 раньше,	 не
будет	 наркомат	 перерешать,	 для	 небольшого	 опыта	 и	 такого	 участка
достаточно,	«не	выдвигайте	чрезмерных	требований».

Липатов	чертыхнулся	и	решил	пойти	к	Чубакову.
Приемная	 секретаря	 горкома	 была	 полна,	 люди	 стояли	 и	 сидели

группами,	обмениваясь	своими	заботами	и	замыслами,	—	и	сколько	же	тут
сталкивалось	 разнообразнейших	 людей	 и	 интересов!	 В	 ожидании	 все
знакомились;	выходившие	из	кабинета	охотно	рассказывали,	чего	добились,
за	что	Чубак	«покрыл»	и	в	чем	поддержал.	Встревоженный	толстячок,	—
видимо,	новый	работник	—	допытывался	у	всех:

—	Как	с	ним	держаться?	На	что	напирать?
Начальник	 одной	 из	 строек	 сперва	 отмахивался	 от	 назойливых

вопросов,	потом	ответил,	сверкнув	глазами:
—	Подбери	пузо	и	напирай	на	дело,	иначе	убьет,	он	такой!
В	это	время	сам	Чубаков	вышел	из	кабинета.
—	Ого,	да	тут	опять	полным-полна	коробушка!
Был	он	молод,	хотя	и	успел	повоевать	в	гражданскую	войну	здесь	же,	в

Донбассе.	 Простоватое	 выражение	 лица	 делало	 его	 похожим	 на	 рабочего
парня,	 да	 он	 и	 был	 рабочим	 парнем,	 коренные	 шахтеры	 помнили	 его
забойщиком	и	комсомольским	заводилой.

—	Кто	тут	ко	мне	и	по	каким	делам?	—	спросил	Чубак,	оглядывая	всех
и	здороваясь	со	знакомыми.

Выяснив,	 кто	 и	 зачем	 пришел,	 он	 ловко	 растасовал	 очередь	—	 кого
послал	ко	второму	секретарю,	кого	—	в	горсовет:

—	Скажи,	я	послал,	пусть	решит	сегодня	же.
Узнав,	что	Липатов,	Мордвинов	и	Светов	пришли	по	делам	подземной

газификации,	Чубак	отложил	беседу	с	ними	на	конец	приема.
—	Хочу	вникнуть	в	существо.	Погуляйте	часок,	ребята.
Беседа	началась	с	того,	что	они	объясняли	Чубаку	свой	метод,	чертили

схемы	процесса,	показывали	протоколы	опытов.
—	 Нерешенного	 много?	—	 спросил	 Чубак.	—	 Опыты	 продолжаете?

Институт	помогает?
—	Да	мы	сами	институтские.



—	 Ну-ну…	 Вы	 Сонина	 трясите,	 не	 жалейте,	 он	 дядя	 осанистый,
беспокоиться	не	любит,	верно?

Узнав	про	историю	с	пластом,	Чубак	почесал	в	затылке,	поразмыслил
и	позвонил	начальнику	шахтоуправления:

—	Давай	сделаем	так.	Составьте	акт,	 запрещающий	строить	станцию
на	Старой	Алексеевке.	Поглядите,	что	за	участок	возле	Азотно-тукового,	и,
если	 подходит,	 закрепите	 за	 опытной	 станцией,	 а	 ребята	 быстро
расположатся	там	и	начнут	работы.	Письмо	с	приложением	акта	отправьте
в	наркомат.	Договорились?

Повесив	трубку,	он	весело	пояснил:
—	Пока	от	зама	к	заму	ползет,	мы	уже	тут!
И	строго	—	Липатову:
—	Смотри	мне,	Михайлыч,	чтобы	в	тот	же	день	расположились!
Когда	 разговор	 дошел	 до	 приема	 на	 работу	 Маркуши,	 лицо	 Чубака

потускнело,	стало	старше.
—	М-да…	—	протянул	он	и	начал	катать	по	столу	карандаш.
—	История	 с	 листовкой	 была	 при	 мне,	 все	 это	 обвинение	—	 сущая

чепуха,	 —	 сказал	 Саша.	 —	 Я	 написал	 заверенное	 свидетельство,	 оно
приложено	к	апелляции.	Маркуша	—	честный	коммунист.

—	Надеюсь,	что	так,	—	задумчиво	произнес	Чубак.	—	Три	коксовые
печи	уже	работают	по	его	методу…	—	Он	вынул	из	внутреннего	кармана
газетную	—	вырезку.	—	Вот	—	хвалят.	Только	автора	не	упоминают.

Он	 перечитал	 про	 себя	 статью	 и	 спрятал	 ее.	 Сидел	 с	 опущенными
глазами,	мучительно	сведя	брови.

—	 Конечно,	 —	 сказал	 он,	 —	 преступно	 держать	 талантливого
инженера	 носильщиком.	 Инженер-коммунист	—	 у	 нас	 их	 немного.	 Он	 и
парень…	запальный,	как	шахтеры	говорят.

—	Замечательный	парень!	—	подхватил	Липатов	и	припомнил	ночной
разговор,	когда	Маркуша	сказал:.	«К	черту	меня,	что	я!»

Чубак	слушал,	лицо	его	разглаживалось,	светлело.
—	 Ну	 вот	 что,	 хлопцы…	 Трудно	 мне	 решать	 этот	 вопрос.	 Очень

трудно.	 Но	 действительно	 получается	 нелепое	 разбазаривание	 сил.	 Вы	 в
нем	 уверены?	 Берите!	 Ты,	 Иван	 Михайлович,	 единоначальник,	 да	 еще
всесоюзного	подчинения.	Имеешь	полное	право	нанимать	специалистов	по
своему	 разумению.	 Партийных	 и	 беспартийных,	 так?	 По	 Конституции
каждый	имеет	право	на	труд.	Бери	его,	и	пусть	работает.	Понимаешь?

Он	встал,	прошелся	по	кабинету,	резко	задвигая	отодвинутые	от	стола
заседаний	стулья.

—	 А	 Стадник-то…	 —	 вдруг	 сказал	 он	 и	 посмотрел	 на	 трех



собеседников	 расширенными,	 удивленными	 глазами.	 —	 Арсений-то!	 Я
ведь	с	ним	работал.	Он	был	у	нас	на	шахте	парторгом…	Ну,	ладно!	—	сам
себя	оборвал	он	и	сел	за	стол.	—	Что	там	у	вас	еще?	Вижу,	целый	блокнот
исчеркали.

Оставшиеся	вопросы	он	снова	решал	энергично,	с	задоринкой.	Но	тень
раздумья	и	горечи	лежала	на	посуровевшем	лице.

Итак,	 она	 вернулась	 туда	 же,	 откуда	 уехала	 три	 месяца	 назад.
Крохотная	комнатушка,	отделенная	дощатой	перегородкой	от	родительской
спальни.	Выгоревшие	обои,	старая	кровать	под	пикейным	одеялом,	столик
и	скрипучие	стулья.

Теперь	их	двое:	она	и	Саша.	Но	Саша	до	ночи	пропадает	у	Липатова,	в
институте	и	еще	бог	знает	где.	Приходит	усталый,	взвинченный.	Ласков	—
и	 засыпает,	 как	 только	 опустит	 голову	 на	 подушку.	 Мечтает	 переехать	 с
Любой	 «на	 нашу	 станцию»,	 но	 это	 будет	 тогда,	 когда	 им	 выделят	 новый
участок,	когда	им	дадут	квартиру	или	построят	первый	дом.

Люба	 помогает	 матери	 по	 хозяйству	 и	 без	 конца	 объясняет
любопытным	соседкам,	что	за	дела	привели	Сашу	обратно.	Люди	верят	и
не	 верят.	 Людям	 странно:	 выдвинулся	 из	 шахтерских	 детей	 в	 ученые,
поехал	в	столицу	к	знаменитому	академику…	и	вдруг	прикатил	назад!	Что-
то	не	так…

Отец	поглощен	своими	делами	—	его	участок	на	первом	месте,	шахта
в	целом	вошла	в	ритм	главным	образом	потому,	что	по-новому	перестроили
работу	на	откатке,	а	эта	перестройка	—	идея	отца.	Кроме	того,	отцу	оказали
большой	 почет	—	 избрали	 членом	 горкома	 партии,	 Чубак	 привлек	 его	 к
проверке	работы	Донецкугля	—	отец	ходит	обследовать,	а	потом	допоздна
сидит,	 скрипит	пером,	 все	 записывает,	не	надеясь	на	память.	 За	 вечерним
чаем	 обсуждает	 с	 Сашей,	 удастся	 ли	 избежать	 войны,	 на	 вырезанной	 из
газеты	 карте	 второй	 пятилетки	 отмечает	 красными	 звездочками	 каждый
вступивший	 в	 строй	 завод,	 электростанцию,	 шахту	 —	 индустрия!
Почувствуют	ее	фашисты,	если	сунутся!..	По-видимому,	отец	доволен,	что
опыт	 подземной	 газификации	 начинается	 и	 Никита	 нанялся	 на	 бурение
скважин,	но	самому	Никите	он	этого	не	показывает,	а	девушку	его	совсем
не	признает,	будто	ее	и	нет	на	свете.

Никита	почти	не	бывал	дома,	приходил,	когда	голод	загонял,	стараясь
не	встречаться	с	отцом;	мать	торопливо	кормила	сына	и	плакала,	глядя	на
его	мрачное	лицо.

—	Губит	его	эта	девка,	—	говорила	она	Любе.	—	Заносчивая,	злая!	По
щекам	отхлестала,	а	он,	как	собачонка,	—	за	нею!



—	Гулящая,	—	коротко	определил	отец.
—	Ты	 только	не	 слушай	их,	—	предупредил	 сестру	Никита.	—	Леля

для	 меня	 —	 жена	 и	 самый	 первый	 человек.	 Не	 понимают	 они	 ничего,
старики.	 Лелю	 обидели	—	 до	 сих	 пор	 не	 простила	 ни	 им,	 ни	 мне.	 А	 я
промежду	двух	огней.

И	почему	брат	не	ушел	к	своей	Леле,	если	она	жена	и	первый	человек?
Негде	жить?	Поискать	—	нашлось	бы!	Никита	ждет,	что	опытная	станция
даст	им	жилье.	Но	когда	это	будет?	Снял	бы	какой	ни	на	есть	угол	и	жил	бы
со	своей	Лелечкой,	раз	такая	любовь.

—	Не	соглашается	она,	—	сердито	объяснил	Никита.	—	Говорит:	ты	не
красна	девица	и	я	не	казак,	чтоб	из	дому	тебя	выкрадывать.	Женишься	—
так	женись	по	форме,	чтоб	весь	поселок	слышал	и	родители	признали,	как
положено.	 А	 не	 решаешься	 —	 подожди,	 может,	 тебе	 по	 своему	 вкусу
невесту	найдут…	Вот	в	какое	положение	они	меня	ставят!

—	Ты	бы	поговорил	по-хорошему.
Никита	даже	отшатнулся:
—	С	отцом?	Что	ты!
Как	 странно,	 думала	 Люба,	 такой	 отчаянный	 парень,	 а	 дошло	 до

серьезного	—	 растерялся.	 Другой	 бы	 злился,	 скандалил,	 а	 Никита	 перед
отцом	 как	 мальчик	 виноватый.	 Или	 мы	 оба	 такие	 податливые,
мягкосердечные?	Вот	и	я…

Места	 она	 себе	 не	 находила	 с	 того	 дня,	 как	 снова	 вошла	 в
родительский	 дом.	 С	 горечью	 примечала:	 дорогие	 подружки,	 что	 так
восторженно	провожали	ее	в	Москву,	теперь	говорят	с	нею,	как	с	больной.
Вернулась	 назад	 «ни	 с	 чем»	 —	 так	 они	 понимают.	 Зато	 у	 подружек
случилось	за	три	месяца	немало	перемен,	и	это	уязвляло	Любу.

Удивительней	всего	показалась	Катерина.	Жалела	ее	Люба,	побежала	к
ней	по	приезде,	готовясь	сочувствовать,	помогать.	А	Катерина	вышла	к	ней
какая-то	 совсем	 новая	 —	 размашистая,	 деловая,	 дерзкая,	 говорит	 по-
мужски	 сурово,	 с	 нажимом,	 а	 глаза	 смеются.	 Мало	 того,	 что	 в	 партию
вступила,	 так	 еще	 выбрали	 ее	 членом	 шахткома	 и	 поручили,	 как	 она
называет,	 «соцбыт»:	 возится	 с	 жилищными	 делами,	 ссудами,	 пособиями,
бегает	 по	 общежитиям	 и	 землянкам	 —	 обследует,	 кто	 как	 живет.	 Люба
украдкой	 разглядывала	 ее	 —	 раздобрела,	 живот	 заметно	 округлился.
Осторожно	сказала:	«Поберечься	бы	тебе»,	—	но	Катерина	усмехнулась:

—	Кто	бережется	—	себя	теряет.	А	мне,	Люба,	жить	хочется!
И	 опять	 заговорила	 о	 своем	 соцбыте,	 будто	 и	 не	 о	 чем	 больше

разговаривать.	 Заторопилась	 куда-то	 —	 проверять	 заявление	 о
прохудившейся	 крыше.	 Проводила	 Любу	 до	 ее	 калитки,	 быстро	 обняла



сильной	рукой,	шепнула,	глядя	прямо	в	глаза:
—	Ох,	Любушка,	я	сейчас	—	ну	будто	на	гору	взошла.
И	 зашагала	 по	 улице,	 вскинув	 голову.	 А	 Люба	 глядела	 вслед	 и

чувствовала	себя	внизу,	далеко-далеко	от	той	горы…
Две	 подружки-одноклассницы,	 поступившие	 откатчицами,

участвовали	 в	 организации	 откатки	 по-новому.	 Портреты	 их	 вывесили	 у
входа	в	шахту.	Там	же,	где	давно	висит	портрет	Кузьмы	Ивановича.	Слава
отца	 была	 для	 Любы	 привычна,	 но	 Ксанка	 и	 Настенка…	 Да	 нет,	 и	 это
понятно.	 Сколько	 помнила	 себя	 Люба,	 многие	 люди	 вокруг	 приобретали
добрую	славу,	переезжали	из	Нахаловки	в	новые	дома,	учились,	вступали	в
комсомол	и	в	партию,	выдвигались	на	всякие	общественные	дела.	И	все	это
происходило	быстро	—	пятилетки!	Когда	старики	рассказывали	о	прежнем
шахтерском	 бытье,	 ей	 казалось,	 что	 до	 пятилеток	 ничего	 не	 было,	 кроме
мрака	 и	 неподвижности.	 Правда,	 были	 еще	 революция	 и	 гражданская
воина,	но	эти	события	в	ее	представлении	прямо	смыкались	с	пятилетками,
с	быстрым	изменением	людей	и	всей	жизни.	Вот	и	у	Настенки,	и	у	Ксанки
случилось	 хорошее.	 А	 Люба	 за	 это	 же	 время	 ни	 на	 шаг	 не	 двинулась
вперед…

Она	 заглянула	 в	 детский	 сад,	 где	 проработала	 около	 двух	 лет.
Сотрудницы	 ей	 обрадовались,	 а	 дети…	 дети	 или	 не	 узнали,	 или	 уже
отвыкли	 от	 нее.	 Девушка,	 заменившая	 Любу,	 играла	 с	 ними	 в	 какую-то
новую	 игру,	 и	 даже	 Данилка	 Тишкин	 подчинялся	 ей	 точно	 так	 же,	 как
раньше	подчинялся	Любе.

—	 Очень	 кстати!	 —	 сказала	 заведующая,	 деликатно	 скрывая
сочувствие.	—	Зина	скоро	в	декрет,	приходи	на	ее	место.

—	Что	вы!	—	сказала	Люба.	—	Мы	приехали	на	важнейшую	стройку!
И	поспешила	уйти.
Дома	 было	 пусто	 и	 тихо.	Мать	 сидела	 у	 печки	 и	 вязала	 крошечную

кофточку.	Люба	присела	рядом.	Помолчали.
—	 Выстирала	 я	 твои	 блузки,	 —	 сказала	 мать.	 —	 Погладь,	 пока	 не

пересохли.
Так	мать	побуждала	ее	хоть	чем-нибудь	заняться.
После	 московского	 электрического	 старый	 духовой	 утюг	 матери

показался	тяжел	и	неудобен.	Мелкие	складочки	никак	не	давались.
Влетел	с	улицы	Кузька,	швырнул	книжки	на	подоконник,	остановился

возле	сестры.
—	Скоро	у	вас	стройка-то	начнется?
—	Скоро.	А	тебе	что?
—	Поглядеть	охота.	И	ты	туда	поедешь?



—	Поеду.
—	 И	 я	 поеду…	 посмотреть.	 А	 после	 седьмого	 класса	 работать

наймусь.
—	Еще	двадцать	раз	передумаешь.
—	 Нет.	 —	 Кузька	 поразмыслил	 и	 с	 укором	 сказал:	 —	 Как	 ты

рассуждаешь	—	передумаю!	А	Саша	передумал?
—	Так	то	Саша,	—	растерянно	произнесла	Люба	и	замерла	с	утюгом

на	 весу	 над	 подарком	 Катерины	—	 украинской	 рубахой.	 «Тебе	 подходит
яркая,	—	 сказала	 Катерина.	—	Вся	 твоя	 судьба	 будет	 яркая,	 счастливая».
Да,	в	те	дни	подруги	завидовали	Любе.

—	А	ты	чего	такая	вареная?	—	спросил	Кузька	недоброжелательно.	—
Или	с	Сашей	поругаться	успела?

—	Дурак,	—	отрезала	Люба.
Оставшись	одна,	снова	замерла	с	утюгом	в	руке.	Вареная?	Даже	Кузьке

бросилось	в	глаза	—	вареная…	Саша	придет	и	заметит.	«Любимая	—	друг.
Выше	 этого	 нет	 ничего…»	 Так	 сказал	 Саша.	 И	 я	 сама,	 сама	 согласилась
вернуться,	 сама	 обещала:	 что	 бы	 ни	 было	—	 с	 тобой!	 Трубы…	 Как	 они
пели,	 трубы!	 Тра-та-та-тамм!	 Тра-та-та-тамм!..	 Я	 испугалась,	 и	 все-таки
сама	 решила:	 что	 бы	 ни	 было,	 пусть!..	 Как	 же	 я	 смею	 теперь	 ходить
вареной?	И	вдруг	он	уже	заметил,	что	я	такая?

Когда	 пришел	 Саша,	 Люба	 выскочила	 навстречу	 сияющая,	 в
украинской	ярко	вышитой	рубашке.

—	Ты	уже	знаешь,	Любушка?
—	Что?
—	Значит,	почувствовала?	Ты	всегда	все	чувствуешь.	Наши	дела	идут

прекрасно!	Получили	пласт,	 тот	самый,	возле	Азотно-тукового!	Уже	были
там,	 все	 разметили	 и	 обдумали,	Липатушка	 остался	 рыскать	 по	 соседним
поселкам,	найти	хоть	немного	жилья	на	первое	время,	пока	не	построимся.
А	 я	 помчался	 к	 тебе.	 Потерпи	 еще	 немного,	 скоро	 двинемся,	 вот	 только
найдем	что-нибудь	приличное…

—	 Да	 хоть	 в	 барак!	 Хоть	 в	 землянку!	 —	 воскликнула	 Люба,	 целуя
его.	—	Побелю,	покрашу,	уют	наведу	—	еще	как	славно	будет!

А	часом	позднее	прибежал	Степа	Сверчков.
Его	 круглое,	 доброе	 лицо,	 всегда	 являвшее	 готовность	 улыбнуться,

сейчас	было	покрыто	каплями	нота	и	выражало	крайнее	волнение.	Дышал
он	тяжело	—	вероятно,	бежал	от	самого	трамвайного	кольца.

—	 Я	 вас	 всех	 с	 утра	 разыскиваю!	 —	 сказал	 он,	 зачерпнул	 воды	 из
ведра	и	жадно	осушил	целый	ковш.

У	Саши	напряглись	скулы	и	взгляд	насторожился,	но	голос	прозвучал



невозмутимо:
—	Мы	осматривали	участок.	Пласт	превосходный.	—	И	небрежно:	—

А	что	случилось?
Степа	покосился	на	Любу.
—	Говори,	говори,	—	сказала	она.
Где-то	 далеко	 грозно	 пропели	 трубы.	 «Тра-та-та-тамм!	 Тра-та-та-

тамм!»	А	Саша	обнял	Любу,	то	ли	готовясь	поддержать	ее,	то	ли	сам	ища	у
нее	защиты	от	чего-то,	что	надвигалось.

—	 Черт	 его	 знает!	 —	 сказал	 Степа,	 подчиняясь	 спокойному	 тону
Саши.	—	Что-то	 заваривается,	 а	что	—	не	пойму.	Завтра	у	нас	партбюро.
Первый	 вопрос	 —	 дело	 Светова.	 Я	 спрашиваю:	 какое	 дело?	 Алферов
говорит:	он	же	не	обменял	партдокументы.	И	смотрит	в	сторону	—	знаешь,
как	он	умеет?	А	на	столе	папка	«Дело	Светова».	Я	потянулся,	а	он	локтем
прижал:	 на	 бюро	 придешь,	 тогда	 и	 ознакомишься.	 И	 опять	 —	 глаза	 в
сторону.

—	 А	 что	 ему	 могут	 пришить?	 Ничего	 серьезного!	 —	 не	 очень
уверенно	сказал	Саша.	—	Жаль,	Липатушка	может	не	поспеть…

—	 И	 еще	 одна…	 прямо	 гадость!	 —	 продолжал	 Степа,	 брезгливо
морщась.	 —	 Ленька	 Гармаш!	 Вчера	 у	 Алферова	 добрый	 час	 сидел…
сегодня	у	Китаева…	потом	у	Сонина…	И	вдруг	начал	заикаться:	как	это	мы
институт	бросим,	дело	непроверенное,	 заочно	учиться	 трудно,	 а	 дипломы
по	такой	новой	теме	—	еще	неизвестно,	выйдут	ли.	Надо,	говорит,	взвесить
ребята.

Саша	остался	спокойным.
—	А	ты	думал,	чудак,	без	таких	историй	обойдется?

Не	 позволяя	 себе	 волноваться,	 Палька	 взбежал	 по	 институтской
лестнице	 и	 тут	 повстречал	 нежданных	 гостей	 —	 Колокольникова	 и
Алымова.	Каким	ветром	их	занесло	сюда?	И	раз	уж	они	здесь,	не	могут	ли
авторитетом	 Углегаза	 поднажать	 насчет	 жилья,	 материалов	 и	 других
потребностей	станции	№	3?..

—	 Не	 порите	 горячку!	 —	 с	 досадой	 прервал	 Колокольников.	 —
Спешка	 до	 добра	 не	 доводит.	 Гораздо	 целесообразней	 подождать
результатов	Катенина.

Алымов	стоял	двумя	ступеньками	ниже,	отвернувшись,	и	нетерпеливо
постукивал	 ногой.	 Как	 будто	 он	 не	 имел	 никакого	 отношения	 к	 новой
опытной	станции.

—	Как	же	ждать,	когда…
—	Мы	едем	на	пуск	станции,	—	опять	прервал	Колокольников.	—	И



вообще	 поскромнее,	 товарищ	Светов,	 поскромнее!	—	Он	 чуть	 кивнул	 на
прощание.	 —	 Пойдемте,	 Константин	 Павлович,	 а	 то	 не	 управимся	 до
поезда.

Палька	 допускал,	 что	 люди,	 торопящиеся	 на	 испытание	 метода,	 в
который	 они	 верят,	 могут	 быть	 невнимательны	 к	 автору	 другого	 метода,
ими	отрицаемого.	Но	от	их	подчеркнутой,	беззастенчивой	презрительности
Пальку	 передернуло,	 и	 встреча	 на	 лестнице	 как-то	 связалась	 с	 тем,	 что
ждало	его	в	партбюро.

Да,	что-то	здесь	изменилось.	Алферов	еле	поздоровался,	не	поднимая
глаз	 от	 бумаг.	 Сонин	 сделал	 вид,	 что	 не	 заметил	 вошедшего.	 Остальные
члены	 партбюро	 здоровались	 вежливо,	 как	 с	 посторонним,	 и	 торопились
отойти.	 Степа	 Сверчков	 сидел	 один	 в	 дальнем	 углу	 и	 оттуда	 смотрел	 на
Пальку	отчаянным,	предупреждающим	взглядом.

—	Произошло	что-нибудь?	—	через	силу	бодро	спросил	Палька.
Вопрос	повис	в	наступившей	тишине.
—	Саша	Мордвинов	не	приходил?	—	не	сдаваясь,	спросил	Палька.
Перебирая	бумаги,	Алферов	бормотнул	что-то	насчет	закрытого	бюро.
—	Вы	не	пустили	Сашу?!
И	опять	этот	вопрос	повис	в	 тишине,	и	Палька	с	 тоской	ощутил,	как

уходит	 бодрость	 и	 завладевает	 им	 постыдный,	 нелепый	 страх…	 Ерунда
какая,	чего	мне	бояться?	Я	же	у	себя,	среди	своих,	и	ни	в	чем	не	виноват,	и
меня	тут	 знают	как	облупленного!..	Но	страх	угнездился	глубоко-глубоко,
и,	уже	подчиняясь	ему,	Палька	неуклюже	присел	на	кончик	стула.

А	затем	все	произошло	ошеломляюще	быстро.
—	 Что	 ж,	 сперва	 отпустим	 Светова?	 —	 начав	 заседание,	 сказал

Алферов	 и	 скороговоркой	 доложил,	 что	 коммунист	 Светов	 по
недопустимой	 халатности	 опоздал	 к	 обмену	 партдокументов,	 самовольно
задержался	в	Москве,	не	явившись	в	срок	из	командировки,	до	того	не	раз
проявлял	 недисциплинированность	 и	 анархизм,	 морально	 неустойчив
настолько,	 что	ради	личной	выгоды	совершил	подлог.	Собственно	 говоря,
он	сам	поставил	себя	вне	института	и	вне	партии.

Просто,	 как	 бы	 между	 прочим,	 прозвучало	 короткое	 слово	 —
исключить.

Что	такое?	Кого	исключить?	Да	что	он,	с	ума	сошел?
—	 Как	 вы	 можете,	 Василий	 Онуфриевич?!	 —	 вскричал	 Степа

Сверчков.	—	Не	для	себя	же	он!	Для	большого,	нужного	дела!
—	Не	знаю,	какими	делами	можно	оправдать	подлог,	—	сухо	заметил

Алферов.	—	И	мы	 не	 о	 подземной	 газификации	 говорим,	 этому	 делу	мы
сочувствуем.	 Но	 сейчас	 мы	 оцениваем	 партийный	 облик	 человека,



претендующего	 на	 получение	 новых	 партдокументов.	 Партия	 нас	 учит
подходить	строго	и	бдительно,	отсекать	пассивных	и	неустойчивых.	Светов
нашего	 доверия	 не	 оправдал.	 Человеку,	 морально	 неустойчивому	 и
недисциплинированному,	партия	доверять	не	может.

Партия	 доверять	 не	 может.	 Мне,	 Светову,	 не	 может	 доверять?	 Я	 не
оправдал?..	 Подлог!	 Какой	 подлог?	 Вот	 тогда,	 когда	 я	 подмахнул	 имя
Китаева…	Конечно,	это	было	легкомысленно.	Но	Китаев	потом	хвастался,
что	выхлопотал	у	Лахтина	отсрочку	для	Саши…	Да	ведь	не	только	в	этом
меня	обвиняют!	Халатность…	самовольно	задержался…	поставил	себя	вне
института	и	 вне	партии…	анархизм,	морально	неустойчив	—	это	 опять	 о
телеграмме…	Или	действительно	та	подпись	—	преступление,	подлог?..

Оглушенный,	сбитый	с	толку,	он	начал	объяснять	по	пунктам,	как	все
произошло	—	с	телеграммой,	с	командировками…	Говорил	он	запальчиво	и
сам	 чувствовал,	 что	 скользит	 по	 пустякам,	 тогда	 как	 главное	 не	 в	 том.
Главное	 —	 в	 коротком	 выводе:	 можно	 доверять	 или	 нельзя.	 Но	 как
доказать,	что	тебе	можно	доверять?	Что	ты	нужен	партии,	а	сам	без	нее	не
можешь?

В	 другое	 время	 он,	 наверное,	 отругался	 бы.	 Это	 ж	 его	 товарищи	—
студенты,	преподаватели,	директор,	—	он	с	ними	столько	лет	жил,	работал,
думал	вместе…	Но	его	замораживало	их	молчание.	И	то,	что	они	на	него	не
смотрят.	Он	говорит,	а	они	молчат	и	не	смотрят	на	него.

Он	кончил,	а	они	все	еще	молчат…
Преподаватель	 механики	 Суслов,	 крякнув,	 поднял	 руку.	 Палька

вспомнил,	 что	 всегда	 дурно	 учил	 механику,	 пропускал	 занятия,	 Суслов
ругал	его.	Сейчас	он	еще	добавит…

—	 Надо	 бы	 запросить	 этот	 самый	 Углегаз,	 —	 нерешительно	 сказал
Суслов.	 —	 Если	 он	 занимался	 доработкой	 проекта,	 все-таки	 это	 —
оправдание.	 Мы	 знаем	 Светова	 как	 способного	 аспиранта.	 Как	 же	 так
сразу?	Ведь	свой	парень,	шахтерский.	У	нас	на	глазах	вырос.

Его	поддержал	студент-третьекурсник,	который	занимался	у	Светова	в
семинаре.

—	 Быть	 либералом	 проще	 всего,	 —	 оборвал	 его	 Алферов	 и	 всем
корпусом	повернулся	к	Сонину:	—	Ваше	мнение?

—	Мне	очень	неприятно,	я	всегда	хорошо	относился	к	Светову,	—	так
начал	 Сонин.	 —	 Но	 я	 вынужден	 сказать	 вам,	 Павел	 Кириллович:	 вы
честолюбивы	 и	 недисциплинированны.	 С	 первого	 дня,	 что	 вы	 увлеклись
идеей	 подземной	 газификации,	 вы	 забросили	 институт,	 наплевательски
отнеслись	 к	 своим	 аспирантским	 и	 партийным	 обязанностям.	 Вот	 мы
подсчитали,	вы	пропустили	пять	партийных	собраний…



—	Он	же	был	в	Москве!	—	крикнул	Сверчков.
—	Да,	он	самовольно	остался	в	Москве.	Мы	поступили	либерально,	не

исключив	его	из	аспирантуры	сразу	же.	Необходимости	жить	в	Москве	не
было	никакой.	Углегаз	не	возражал	против	его	отъезда	к	месту	работы.	Я
должен	довести	до	сведения	партийного	бюро,	что	мы	беседовали	сегодня	с
руководителями	Углегаза.

Он	сделал	многозначительную	паузу	и	продолжал	веско:
—	С	ответственными	руководителями,	приехавшими	из	Москвы!	Они

справедливо	 замечают,	 что	 полезней	 была	 бы	 постепенность	 опытов,	 без
разбазаривания	 государственных	 средств	 на	 создание	нескольких	 станций
сразу,	 но	 Светов	 и	 его	 товарищи	 проявили	 нетерпение	 и	 чрезмерную
настойчивость.	 Ради	 чего	 вы	 так	 спешите,	 Павел	 Кириллович?	 Ради
личного	успеха?	Карьеры?	Славы?	Нехорошо!	Непартийно!

Один	 из	 преподавателей,	 смущаясь,	 упрекнул	 Павла	 Кирилловича	 в
том,	что	он	и	его	товарищи	сманивают	из	института	студентов:

—	 Государство	 их	 учило,	 деньги	 тратило,	 а	 вы	 приехали	 и	 —	 бац!
Давай	 бросай	 учебу,	 тебя	 ждут	 слава	 и	 инженерская	 зарплата.	 Что	 ж	 это
такое!	Анархизм!	Развращаете	молодежь!

—	 Гармаш	 поступил	 умней	 других,	 отказался,	 —	 подал	 реплику
Сонин.

—	Струсил	он!	—	крикнул	Сверчков.	—	Дайте	мне	слово!
Он	 ринулся	 на	 защиту	 Пальки.	 Но,	 стараясь	 отвести	 нелепые

обвинения,	 он	 с	 такой	 восторженностью	 говорил	 о	 проекте	 подземной
газификации	 и	 о	 Светове,	 что	 его	 речь	 прозвучала	 дружеским
преувеличением.	 Когда	 же	 он	 гневно	 осудил	 Алферова	 за	 то,	 что	 тот	 не
разрешил	 присутствовать	 Саше	 Мордвинову,	 Алферов	 прервал	 его
утомленным	голосом:

—	Вот,	 полюбуйтесь!	Без	Мордвинова,	 оказывается,	мы	и	 решить	не
сумеем.	Целое	партбюро	для	них	недостаточно	авторитетно!	—	Он	покачал
головой	и	вздохнул.	—	Что	ж,	товарищи,	пора	закругляться.	Как	вы	знаете,
решать	 будет	 горком.	 Но	 вряд	 ли	 мы	 можем	 ходатайствовать	 о	 выдаче
Светову	новых	партдокументов.	Нет,	не	можем!	Не	имеем	права!

Проголосовали.	Пять	—	за	исключение,	двое	воздержавшихся,	один	—
против.	Этот	один	—	Степа	Сверчков.

—	Понятно,	—	насмешливо	сказал	Алферов	и	отложил	в	сторону	дело
Светова.	—	Второй	вопрос…

—	Нет,	подождите!	—	выкрикнул	Палька.
Он	 только	 сейчас	 по-настоящему	 осознал	 происшедшее.	 Стоит

открыть	и	закрыть	за	собой	дверь,	как	невозможное	станет	фактом.	Но	это



же	нелепость!	Этого	же	не	может	быть!	Он	знал	каждого	из	них	и	понимал,
кто	 и	 почему	 голосовал	 за	 исключение.	 Одного	 смутили	 слова	 «подлог»,
«личная	 выгода»,	 «карьера»,	 «развращаете	 молодежь»…	 Второй	 всегда
присоединяется	к	большинству,	присоединился	и	сейчас.	Третий	испугался
и	 робко,	 еле-еле,	 но	 поднял	 руку…	 А	 Сонин?	 Можно	 поручиться,	 что	 в
глубине	 души	он	 совсем	не	 верит	 тому,	 что	 здесь	 говорилось,	 даже	 тому,
что	 он	 сам	 говорил.	 Он-то,	 директор	 института,	 чего	 боится?..	 Он-то
почему	во	всех	трудных	случаях	ныряет	в	кусты?..

И	вот	пять	рук	поднялись	и	перечеркнули	коммуниста	Светова.
Но	разве	эти	пятеро	—	вся	партия?
—	Исключить	 меня	 вам	 не	 удастся!	—	 выкрикнул	Палька,	 вынул	 из

кармана	красную	книжечку,	помахал	ею	и	снова	спрятал.	—	Не	отдам!	Вам
самим	будет	 стыдно!	А	мне	 уже	 сейчас	 стыдно	—	 за	 вас!	 За	 вас!	Что	 вы
смеете…	именем	партии…	такое!	Я	пойду	в	горком…	я…

И,	почувствовав,	что	сейчас	разревется,	Палька	выскочил	из	комнаты.

Они	шли	 присыпанной	 снежком	 степью	напрямик	—	от	 института	 к
поселку.	Под	ногами	оседал	мокрый	снег,	позади	оставались	темные	лунки,
полные	 воды.	 Не	 время	 было	 гулять	 здесь,	 ботинки	 промокли	 насквозь,
зато	хорошо	дышалось	и	мысли	приходили	в	порядок.

Вечерний	 сумрак	 постепенно	 сгущался,	 делая	 явственнее
напряженную	 жизнь,	 подступавшую	 со	 всех	 сторон:	 повсюду	 загорались
огни;	 по	 шоссе	 мчались,	 сталкивались	 и	 расходились,	 помигивая	 друг
другу,	 пучки	 летящего	 света;	 то	 тут,	 то	 там	 искрили	 паровозы,	 вытягивая
длинные	 угольные	 составы;	 совсем	 близко,	 на	 Металлургическом,
поднялось	 облако	 желтого	 дыма,	 затрепетали	 языки	 огня	 —	 на	 отвал
сливали	шлак.

Тихо	 было	 в	 степи,	 прерывист	 разговор,	 поэтому	 так	 отчетливо
возникали	 и	 сопровождали	 трех	 друзей	 звуки	 трудовой	 жизни,
продолжавшейся	 днем	и	ночью:	шипение	пара,	 лязг	металла,	 громыхание
поездов,	могучий	рев	шахтного	вентилятора.

—	Нелепость	—	да!	—	заговорил	Саша.	—	Но	мне	совершенно	ясно:
когда	 начинается	 что-то	 новое,	 всегда	 находится	 куча	 перестраховщиков,
трусов	и	маловеров.

—	 Я,	 конечно,	 виноват	 с	 этой	 проклятой	 подписью,	 —	 говорил
Палька.	—	В	горкоме	я	так	и	скажу.	Но	ведь	это	придирка!

—	В	шахте	ничего	подобного	нет	и	быть	не	может!	—	вслух	рассуждал
Липатов.	 —	 Если	 чистятся	 от	 дряни,	 так	 дрянь	 и	 вычищают,	 без
подтасовочек.	 Рабочий	 видит,	 кто	 работает,	 а	 кто	 баклуши	 бьет,	 кто	 для



всех,	 а	 кто	 для	 себя.	 Послать	 бы	 этого	 Онуфриевича	 уголек	 порубать	—
поглядел	бы	я,	как	он	там	посмел	бы	человека	шельмовать	ни	за	что	ни	про
что.	К	Чубаку	надо	идти,	он	не	допустит.

—	А	с	Маркушей?	—	тоскливо	напомнил	Палька.
И	снова	шли,	молчали,	думали.
—	Сталину	 написать	 бы,	—	 совсем	 тихо	 сказал	Липатов,	—	 все	 как

есть	 написать:	 извращают,	 мол,	 Иосиф	 Виссарионович,	 самое	 святое,
самое…

Он	не	докончил	—	не	умел	говорить	вслух	о	том,	что	томит	душу,	что
требует	и	не	находит	ответа.	Сколько	ни	думай,	никак	не	поймешь,	что	же
это	происходит?	Зачем?..	Ведь	такие	парни,	как	Павел	и	Маркуша,	—	они
же	первыми	пойдут	в	бой	за	Советскую	власть,	за	партию!	Жизнь	отдадут
не	 задумываясь!	 И	 зачем	 их	 треплют?	 Ради	 чего?	 «Жить	 стало	 лучше,
товарищи,	 жить	 стало	 веселей».	 Оно	 ж	 так	 и	 было!	 Каждый	 на	 себе
чувствовал	—	 и	 все	 в	 охотку	 работали,	 себя	 не	жалели.	Ну,	 спотыкались
иногда,	 так	 ведь	 за	 что	 ни	 возьмись,	 все	 на	 своем	 опыте	 постигаем,	 не
мудрено	 и	 ошибиться.	 А	 хотим	 мы	 сделать	 как	 лучше.	 Зачем	 же	 такие
придирки	и	подозрения?..	Не	помогает	это,	—	вредит!	Хороших	работников
зазря	 треплют.	 А	 всякие	 карьеристы	 и	 перестраховщики	 на	 этом	 карьеру
делают.	 Раз	 не	 нашли	 виноватых	 —	 придумывают	 их,	 лишь	 бы
бдительность	проявить…

—	Сегодня	некоторые	просто	растерялись,	—	сказал	Палька,	 снова	и
снова	 вспоминая,	 кто	 и	 что	 говорил,	 как	 все	 сидели	 и	 смотрели	 себе	 под
ноги,	—	а	Сонин	и	Алферов	сами	пугаются	и	других	запугивают.	Но	как	об
этом	напишешь?

Ему	было	не	до	обобщений.	Его	до	сих	пор	била	дрожь,	и	до	сих	пор
он	 не	 мог	 взять	 в	 толк,	 что	 случившееся	 действительно	 случилось.
Написать?..	 Нет,	 сначала	 надо	 пойти	 к	 Чубаку,	 а	 если	 не	 поможет,	 тогда
биться	 за	 себя	 всеми	 способами,	 какие	 только	 есть!	 Он	 мысленно	 и
говорил,	 и	 писал,	 и	 произносил	 целые	 речи	 в	 свою	 защиту,	 и	 над	 всеми
доводами	звучала	главная	неоспоримая	мысль:	я	же	не	хотел	ничего,	кроме
хорошего,	и	жить	иначе	как	в	партии,	я	не	умею,	не	могу,	не	хочу!	Нет	для
меня	иной	жизни!

А	 Саша	 старался	 добраться	 до	 самой	 сути	 того,	 что	 происходит,	 и
мысленно	 формулировал	 эту	 суть,	 привычно	 опираясь	 на	 недавние	 слова
человека,	 которому	безгранично	верил,	 и	 все	же	 споря	 с	ним,	потому	что
происходившее	удручало	Сашу,	—	что-то	делалось	неверно,	во	вред…	Да,
конечно,	мир	накануне	страшной,	быть	может	самой	последней,	решающей
войны.	 Все	 напряжено	 до	 крайности.	 Социализму	 и	 фашизму	 рядом	 не



жить.	 Фашизм,	 так	 или	 иначе,	 опирается	 на	 всю	 сволочь,	 какая	 есть	 на
земле.	 Против	 нас.	 Против	 народа.	 Началось	 с	 Испании.	 Испанию	 хотят
задушить,	залить	кровью.	И	взорвать	изнутри?	Да,	«пятая	колонна»…	Мы
не	хотим	«пятой	колонны»,	мы	не	допустим	ее	у	 себя!	Мы	обязаны	быть
очень	 бдительными.	 Но	 зачем	 же	 выдумывать	 обвинения	 против	 людей,
которые	наши	от	головы	до	пят?	Ведь	стольких	честных	коммунистов	уже
выбили	из	колеи!	Написать?..	Но	ведь	многие	пишут,	надеются…	Доходят
эти	 письма?	 Знает	 он	 о	 них?	 Да	 как	 же	 он	 может	 не	 знать,	 ведь	 это	 не
единицы,	это	тысячи!	Наверно,	ему	не	так	докладывают.

Внезапная	 мысль	 ударила	 его,	 как	 ток.	 Зачем	 же	 это	 делается	 и
почему?	А	 вдруг	 это	 не	 просто	 ошибки	 и	 перехлесты?..	Мысль	 была	 так
страшна,	что	и	друзьям	не	скажешь…

—	Сейчас	работать	бы	и	работать!	—	простонал	Палька.
—	 Вот	 и	 будем	 работать,	—	 сказал	 Липатов.	—	 Что	 ж	 ты	 думаешь,

руки	опустим?	И	тебя	отстоим,	и	станцию	построим.
Саша	 некоторое	 время	 шагал	 молча	 рядом	 с	 друзьями,	 потом

подтвердил:
—	Конечно!
И	сам	удивился,	как	такое	померещилось.
Смутно	белела	степь,	чавкала	вода	под	ногами.	Голые	прутики	новых

посадок	 встали	 на	 их	 пути,	 —	 они	 прошли	 гуськом	 между	 молодыми
деревцами	 и	 вступили	 на	 шоссе	 в	 том	 месте,	 где	 оно	 огибало	 холм	 с
обелиском	и	взбегало	на	мост.	Все	трое	придержали	шаг	перед	обелиском,
под	 которым	 лежал	 Кирилл	 Светов	 с	 боевыми	 товарищами.	 И	 зашагали
дальше,	убыстряя	шаг.	Надежда	и	вера	шагали	рядом	с	ними.	И	большая,
напряженная	жизнь	окружала	их	своими	энергичными	светами	и	звуками.
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—	Пока	нет…
Федя	Голь	отвечал	все	тише.
Но	 ничто	 не	 могло	 оторвать	 его	 от	 методично	 чередующихся,	 уже

безнадежных	работ.
Проба,	анализ,	запись.
Проба,	анализ,	запись.
Уже	несколько	часов	никто	не	подходил	к	Феде,	и	только	Катенин	еще

не	 сдавался	 —	 менял	 режимы	 дутья,	 что-то	 высчитывал,	 обдумывал,
искал…



Теперь	 он	 уже	 не	 спрашивал	 результат,	 видя,	 что	 Федя	 записывает
очередной	анализ.

Он	 только	 смотрел	 издали,	 Федя	 чувствовал	 его	 немой	 вопрос	 и
отвечал	все	тише:

—	Пока	нет.
И	вот	Катенин	тоже	не	выдержал	—	шагнул	за	порог.	Федя	вздохнул,

расправил	 занемевшую	 спину,	 подумал:	 продолжать	 или	 прекратить?..	 И
пошел	брать	очередную	пробу.

Катенин	шагнул	за	порог	и	остановился.	Идти	было	некуда	и	незачем.
К	 жене?	 Нет,	 только	 не	 к	 жене!	 Опустелая	 территория	 станции,	 холод	 и
мокрядь	 южной	 бестолковой	 зимы…	 На	 ветру	 раскачивались,	 как
маятники,	 фонари	 —	 еще	 вчера	 они	 казались	 Всеволоду	 Сергеевичу
праздничной	 иллюминацией,	 он	 подгонял	 монтеров,	 чтобы	 к
торжественному	дню	вся	территория	была	освещена.	И	вот	они	болтаются,
как	 насмешка,	 отбрасывая	 на	 затоптанную	 землю	 качающиеся	 круги
жидкого	света,	—	если	долго	смотреть	на	них,	подступает	тошнота.

И,	как	насмешка,	надпись	над	скруббером:	«Станция	ПГУ	№	1».	Ваня
Сидорчук	с	ребятами	сами	лазили	устанавливать…

Что	такое	ПГУ?
Это	так	чудесно	звучало	—	Подземная	Газификация	Угля.	Сейчас	это

потеряло	смысл.	Поражение…	Горечь…	Усталость…
Да.	Поражение.	Горечь.	Усталость.
Сколько	 еще	 проб	 можно	 брать	 из	 упрямства,	 из	 трусости	 перед

истиной?
Газа	нет.	Пора	честно	сказать	себе	и	людям:	газа	нет	и	не	будет,	пока…

Пока	что?	Пока	я	не	найду	свою	ошибку?	Не	найду	нового	решения?	Или
пока	другие,	более	удачливые,	не	добьются	того,	чего	не	сумел	сделать	я?

Что-то	 неладно	 в	 самом	 решении.	 Метод	 взрывов	 казался	 таким
остроумным	 и	 удачным,	 я	 так	 гордился	 им.	 Это	 было	 мое,	 мое
собственное…	 Но	 вот	 те	 мальчишки	 отказались	 от	 рыхления	 угля.	 Они
сейчас	 строят	 свою	 опытную	 станцию.	 Никакого	 дробления	 угля.
Химический	 процесс,	 подобный	 подземному	 пожару.	 Странная,	 дикая	—
но,	быть	может,	правда?..

Нет,	 вздор.	 Крупнейшие	 специалисты	 говорят,	 что	 без
предварительного	дробления	газификации	не	будет.	Граб,	Вадецкий,	Арон
высмеяли	проект	мальчишек.	A	Лахтин?

Да	 ведь	и	 он	не	 одобрил,	 он	 только	 сказал,	 что	 нужно	испытать,	 что
наука	 не	 стоит	 на	месте.	Но	 почему	же	 во	 время	 спора	 с	мальчишками	 я
вдруг	почувствовал,	что	мой	проект	бескрылый?..



Нет,	это	нервы.	Надо	подтянуться.	Никогда	ничто	не	получается	сразу.
Я	найду	ошибку.	Усовершенствую	метод…

А	 взрывы	 происходят	 неравномерно;	 они	 не	 обеспечивают	 того	 хода
подготовки	 угля,	 который	 так	 красиво	 выглядел	 на	 схеме.	 Как	 оно
получается	—	там,	в	недрах	земли?	То	разгораясь,	то	замирая,	в	подземной
тесноте	мечется	пламя.	Оно	лениво	лижет	уголь,	раздробленный	взрывом,
и	 подбирается	 к	 следующему	 патрону.	 Патрон	 взрывается,	 вздыбливая
толщу	 угля,	 раздирая	 его	 на	 куски.	 Пламя	 устремляется	 по	 трещинам,
заползает	 в	 пустоты,	 охватывает	 все	 новые	 и	 новые	 куски!..	 Густой	 дым
ползет	перед	ним	и	устремляется	в	газоотводную	трубу…

Газа	нет.
Провал.	 Горечь	 поражения.	 И	 усталость	 —	 до	 ломоты	 в	 висках,	 до

тошноты.	Лечь	бы…
Опыт	 начался	 на	 рассвете.	 Первые	 часы	 пролетели	 незаметно.	 Тогда

все	верили:	еще	немного	подождать	—	и	победа.
Возбужденный	 голос	 Алымова	 был	 слышен	 по	 всей	 территории

станции.	 Его	 длинная	 фигура	 появлялась	 то	 в	 компрессорной,	 то	 в
котельной,	 то	 возле	 насоса,	 то	 в	 центральном	 посту	 и	 в	 лаборатории.
Временами	 казалось,	 что	 он	 пьян,	 —	 лицо	 горит,	 движения	 суматошны,
размашисты,	речь	несвязна.

Рядом	с	ним	выглядел	таким	сдержанным	юный,	сосредоточенный	до
предела	Феденька	Голь.	И	Ваня	Сидорчук	—	его	широкое	курносое	лицо,
его	 коренастая	 фигура	 в	 праздничной	 белой	 рубашке	 под	 замызганным
ватником	успокаивали…

Комиссия	—	Вадецкий,	Колокольников	и	местный	профессор	Китаев
—	 сперва	 тоже	 болталась	 по	 станции,	 потом	 устроилась	 в	 закуте,
называемом	 кабинетом	 начальника.	 Когда	 Катенин	 заглянул	 туда,
Колокольников	 с	 аппетитом	 рассказывал	 анекдот,	 а	 Китаев	 дремал.
Вадецкий	 послушал	 анекдот,	 облизнул	 губы	 и	 весело	 обратился	 к
Катенину:

—	Подсаживайтесь	к	нам,	истомившийся	именинник!
В	 три	 часа	 комиссия	 уехала	 обедать.	 Алымов	 остался.	 Алымов	 еще

надеялся	на	успех	и	боялся	пропустить	решающую	пробу.
Федя	бессменно	делал	анализы.	Он	работал,	как	автомат,	и	волновался,

как	родной	сын	об	успехе	отца…	Нет,	почему?	Для	него	станция	—	своя,
успех	 подземной	 газификации	—	 личный,	 желанный	 успех.	 И	 для	 Вани
Сидорчука	тоже.

Я	их	обманул.	Газа	нет.
Было	уже	семь	часов	вечера,	когда	Колокольников,	просмотрев	журнал



анализов,	кисло	попрощался	с	Катениным	—	понимаете,	мне	обязательно
нужно	выехать	сегодня	в	Москву,	я	уже	заказал	билет…

Когда	 он	 заказал	 билет?	По	пути	 в	 столовую	или	 сразу	после	 обеда?
Значит,	 он	 и	 тогда	 понимал,	 что	 опыт	 не	 удался.	 И	 заспешил	 в	 Москву,
чтобы	форсировать	работы	на	станции	№	2.	Может	быть,	продумать	свои
—	 нет,	 катенинские	 —	 ошибки	 и	 что-то	 изменить	 у	 себя,	 что-то
предусмотреть…

С	 Вадецким	 Катенин	 прощался,	 ничего	 не	 спрашивая.	 Конечно,	 за
обедом	 они	 сговорились,	 заказали	 два	 билета	 и	 уезжают	 оба.	 Завтра	 в
Москве	узнают	о	провале	Катенина…

—	 Очень	 важно	 собрать	 подробнейшие,	 данные	 о	 ходе	 опыта,	 —
сказал	Вадецкий,	 тряся	руку	Катенина	и	 глядя	вбок.	—	Ну,	желаю	успеха
и…	терпения!

—	Крысы!..	—	прошипел	им	вслед	Алымов.
Жена	сначала	появлялась	на	станции,	расспрашивала	и	подбадривала,

потом	увела	к	себе	старичка	Китаева	пить	чай,	а	потом	и	Китаев	больше	не
появлялся,	и	Катя…

В	неоклеенной,	с	некрашеными	полами	комнате	Катя	накрыла	стол	и
уставила	его	закусками,	привезенными	из	Харькова.	Маленький,	но	банкет
—	так	она	сказала.	Люда	была	в	отчаянии,	что	не	смогла	поехать	вместе	с
матерью:	 заболел	 Анатолий	 Викторович.	 Прислала	 записку:	 «Целую
тысячу	раз	и	заранее	поздравляю	моего	умного	папку…»

Как	 держалась	 бы	 сейчас	 Люда:	 терпеливо	 ждала,	 как	 Федя	 и	 Ваня
Сидорчук?	 Сбежала	 бы,	 как	 Колокольников	 и	 Вадецкий?	 Нервничала	 и
злилась,	 как	Алымов?	Она	 тоже	 связывала	 с	моим	успехом	какие-то	 свои
надежды…

Три	часа	ночи.	Как	бы	медленно	ни	развивался	процесс…
—	Ну	что,	Феденька,	плохо?
—	Пока.
—	Можно	прекратить,	Федя.	Иди	спать.
—	Всеволод	Сергеевич!..
—	Не	 горюй,	Федя.	Ничто	 не	 выходит	 сразу.	Иди	 спать:	 утро	 вечера

мудренее.
Хватило	сил	произнести	это	бодро,	даже	улыбнуться.
Сигнал	«Стоп!»	вспыхнул	сразу	во	всех	концах	станции.
Постепенно	снижая	обороты,	затихал	компрессор.
Взревев	напоследок,	покрутился	вхолостую	и	замер	насос.	Дрогнули	и

остановились	стрелки	приборов.
Стало	слышно,	как	посвистывает	пар	в	котельной…



Дверь	распахнулась	от	толчка	—	на	пороге	возник	Алымов.	Бледный
до	синевы	и	 злой	как	черт.	Нет,	 синева	не	от	бледности	—	просто	успела
подрасти	черная	щетина	на	щеках	и	подбородке.	Он	брился	вчера	вечером,
чтобы	в	торжественный	час	быть	в	«форме».	Прошло	больше	суток…

—	 Значит,	 провалились?	 —	 беспощадно	 сказал	 Алымов	 и,	 проходя,
пнул	ногой	подвернувшийся	табурет.

Федя	стиснул	кулаки.
—	Константин	Павлович,	в	научных	экспериментах	почти	никогда	не

выходит	сразу,	и…
—	 Плевал	 я	 на	 эксперименты!	 —	 процедил	 Алымов	 и	 рухнул	 на

стул.	—	Газ!	Газ	давайте,	а	не	эксперименты!
Он	покачивался,	как	от	боли,	и	оттого,	что	цедил	сквозь	зубы	и	сжимал

голову	 длинными	 побелевшими	 пальцами,	 казалось,	 что	 у	 него
действительно	болят	зубы	или	голова.

Катенин	 подошел	 и	 обнял	 его.	 Он	 чувствовал	 себя	 бесконечно
виноватым	 перед	 этим	 человеком,	 который	 так	 верил	 в	 него	 и	 столько
помогал	ему.

—	Константин	Павлович,	не	отчаивайтесь.	Мы	проверим	все	данные…
Позднее	можно	будет	вскрыть	забой…

—	 Да	 пошло	 оно	 к	 черту,	 к	 дьяволу,	 к…	—	 И,	 прибавив	 несколько
сильнейших	 ругательств,	 Алымов	 отбросил	 дружескую	 руку	 Катенина,
вскочил	и	устремился	к	выходу.

Катенин	тупо	смотрел,	приникнув	к	окну,	как	мотается	под	фонарями,
то	пересекая	круги	света,	то	пропадая	в	полосах	мрака,	длинная	костлявая
фигура	с	болтающимися	руками.

Ласковая	ладонь	осторожно	легла	на	его	плечо.	Катя?..
—	Пойдемте,	Всеволод	Сергеевич,	—	прошептал	Федя.	—	Екатерина

Павловна	 ждет	 вас.	 И	 мы	 голодные,	 и	 я,	 и	 Ваня	 Сидорчук.	 Можно,	 мы
пойдем	к	вам?

Ваня	тоже	оказался	тут.
—	Не	убивайтесь,	товарищ	начальник,	—	сказал	он.	—	У	нас	в	полку

был	 такой	 взводный	Костромин,	 так	 он	 на	физкультуре	 говорил:	 «Ребята,
больше	попыток!	Окромя	чепухи,	с	первой	попытки	ничего	не	выжмешь.	А
вот	после	сотой	я	тебе	доподлинно	скажу,	чи	ты	молодчага,	чи	нет».

Были	они	в	сговоре	с	Катей	или	нет,	Катенин	не	понял,	но,	когда	они
пришли	все	трое,	на	столе	стояло	четыре	прибора	и	четыре	рюмки.

—	Так	вот,	—	сказал	Ваня.	—	За	вторую	попытку,	Всеволод	Сергеевич,
и	 чтоб	 к	 концу	 дела	 все	 могли	 сказать:	 молодчага!	 —	 Он	 смущенно
покосился	на	Екатерину	Павловну.	—	Вы	простите,	конечно,	я	попросту.



Как	 ни	 странно,	 все	 ели	 много,	 незаметно	 распили	 бутылку	 вина,
незаметно	 развеселились.	 Катенин	 даже	 пошучивал	 по	 поводу	 комиссии,
только	все,	что	говорили	вокруг,	и	все,	что	он	сам	говорил,	звучало	где-то	в
отдалении	от	него,	туманно	и	глухо.

А	потом	он	лег	—	и	сразу	провалился	в	сон.

Уезжая,	Алымов	не	нашел	нужным	сообщить,	что	он	будет	предлагать
в	Углегазе.	И	Катенин	не	знал:	продолжать	ли	опытные	работы?	Выезжать
ли	 в	 Москву?	 Закроют	 ли	 финансирование,	 распустят	 или	 оставят	 штат
станции?

—	Конечно,	нужно	продолжать!	—	говорили	работники	станции.
—	Вам	бы	съездить	в	Москву	—	уточнить,	—	советовал	Сидорчук.
Работа	продолжалась	—	приводили	в	порядок	записи	опыта,	они	могли

пригодиться	и	Катенину,	и	другим,	их	могли	потребовать	для	отчета.	Федя
выписывал	 все	 данные	 старательно,	 вдумчиво,	 находил	 какие-то
обнадеживающие	симптомы…

—	Да,	да,	надо	проверить,	—	вяло	откликался	Катенин.
—	 Я	 все	 думаю,	 Всеволод	 Сергеевич,	 —	 однажды	 сказал	 Федя,	 —

Углегаз	 очень	 плохо	 объединяет	 силы.	 Если	 бы	 на	 месте	Колокольникова
был	 другой,	 творческий	 человек!	 Ведь	 ряд	 людей	 думает,	 ищет,
разрабатывает…	Тут	же,	 в	 Донбассе,	 начинают	 строить	 другую	 опытную
станцию.	 Так	 вот,	 если	 бы	 все	 усилия	 объединить,	 если	 бы	 организовать
обмен	 мыслями,	 у	 одних	 взять	 то,	 у	 других	 еще	 что-то…	 скорее	 бы
добились,	правда?

Катенин	быстро	обернулся	и	в	упор	поглядел	на	Федю…	Да,	он	так	и
думает.	 Никакой	 задней	 мысли	 у	 него	 нет.	 Вероятно,	 он	 по-своему	 прав.
Что	ему	личные	мечты	Катенина?	Для	него	подземная	газификация	—	это
подземная	 газификация.	 Катенин	 ли	 ее	 осуществит,	 или	 кто-то	 более
удачливый,	 не	 все	 ли	 равно!	 А	 Ваня	 Сидорчук?	 «Чи	 ты	 молодчага,	 чи
нет…»	 Ему-то	 уж	 совсем	 безразлично,	 кто	 автор.	 Если	 молодчагой
окажется	 другой	 или	 другие	—	 те	мальчишки	 из	Донецка	 хотя	 бы,	—	он
будет	 радоваться	 их	 успеху,	 как	 радовался	 бы	 успеху	 Катенина.	 А	 то	 и
больше.	 Ведь	 те	 мальчишки	 ему	 ровесники,	 донецкие	 ребята,	 земляки…
Что	ему,	молодому,	крушение	надежд	старого	инженера,	поверившего,	что
жизнь	начинается	заново?

Федя	продолжал	говорить.	И	Федя,	и	его	голос	были	далеко,	Катенин
уже	не	воспринимал	слов.	Зато	ярко,	как	наяву,	возникли	—	одно	за	другим
—	два	воспоминания.

Кабинет	 Арона,	 на	 диване	 раскрытые	 справочники,	 стол	 завален



набросками	 и	 подсчетами…	Мысль	 родилась	 без	 какого-либо	 толчка	 или
ассоциации	 —	 подземные	 взрывы!	 Откуда	 это?	 Да	 нет,	 ниоткуда	 —	 это
мое!	Мое	собственное!	То	самое	решение,	которое	столько	искал!	Был	ли
он	 когда-нибудь	 в	 жизни	 так	 счастлив,	 как	 в	 тот	 момент	 творческого
прозрения?

Концертный	 зал.	 Пианист,	 играющий	 одну	 из	 лучших	 сонат,	 какие
существуют.	 Музыка	 —	 и	 продолжающаяся	 работа	 мысли,	 но	 работа,
вобравшая	в	себя	эту	потрясающую	музыку,	очищенная	от	всего	мелкого,
от	 корысти	 и	 честолюбия…	Музыка	—	 и	 вдруг	 возникшее	 предчувствие
испытаний,	и	 готовность	к	ним,	и	высокая	чистота	помыслов	и	чувств	—
взлет,	поднимающий	человека	на	подвиг…

—	 Это	 будет!	 —	 невпопад	 сказал	 Катенин	 Феде	 и	 вышел,	 чтобы	 в
разговоре	не	потерять	живое,	неугасшее	чувство.

Когда	 он	 пришел	 домой,	 Катя	 заговорила	 осторожно,	 как	 говорили	 с
ним	теперь	все:

—	 Ты	 замучился,	 Сева,	 мне	 так	 хочется,	 чтобы	 ты	 поехал	 домой	 и
немного	отдохнул.	И	Люда…	Знаешь,	у	меня	есть	подозрения:	может,	она
все-таки	 ждет	 ребенка?	 Она	 отшучивается,	 но	 мне	 кажется…	 Она	 стала
такая	раздражительная…

Он	 отлично	 понимал	 подлинный	 смысл	 ее	 слов:	 мой	 бедный	 Сева,
успех	 обманул,	 но	 ведь	 нам	 и	 без	 него	 было	 неплохо,	 вернемся	 в	 наш
уютный	домашний	мирок!

Тремя	часами	раньше	он	рассердился	бы.	Сейчас	он	только	усмехнулся
про	 себя:	 примчалась	 Катюша	 праздновать,	 по	 праздник	 не	 вышел.
Казалось,	 при	 ной	 еще	 досадней	 переживать	 провал.	 А	 она	 оказалась
нужна,	неожиданно	нужна	совсем	для	другого.	Чтобы	я	увидел:	она	примет
меня	бережными	руками	в	ту,	прежнюю	жизнь	без	взлетов	и	падений,	она
устроит	все	так,	что	я	не	почувствую	ни	обиды,	ни	уколов	самолюбия…	Да,
она	 оказалась	 очень	 нужна	 для	 того,	 чтобы	 я	 увидел,	 как	 легко	 и
безболезненно	можно	отступить…	и	все-таки	не	захотел	отступать!

—	Всеволод	Сергеевич,	Москва!
Он	 помчался	 к	 телефону,	 готовясь	 к	 самому	 худшему,	 потому	 что

звонить	могли	только	два	человека	—	Колокольников	или	Алымов.
—	 Здравствуй,	 дружище!	 —	 раздался	 в	 трубке	 негромкий	 голос

Арона.	—	Надеюсь,	ты	не	раскисаешь?
—	 Нет,	 конечно!	 —	 легко	 ответил	 Катенин.	 —	 Но	 ты	 просто

молодчага,	 как	 у	 нас	 тут	 говорит	 одни	 славный	 парнишка,	 что	 позвонил
именно	сегодня.

—	А	я	по	делу,	—	сказал	Арон,	и	Катенину	отчетливо	представилась



его	умная	ироническая	улыбка.	—	Я	звонил	академику	Лахтину.	Он	сказал:
«Ничего	 удивительного.	 Первый	 опыт	 подземной	 газификации	 в	 истории
техники	 —	 и	 вы	 сразу	 ждете	 успеха?	 Нужно	 изучить	 причины	 неудачи.
Нельзя	 ли	 добраться	 до	 самого	 очага	 горения,	 когда	 малость	 остынет,	 и
поглядеть,	что	там	получилось?	Это	было	бы	полезно».	Ты	слышишь?

—	Да,	да.	Хорошо,	что	есть	на	свете	мудрые	люди!
—	 Недурно.	 Слушай	 дальше.	 Звони	 Бурмину.	 Бурмин	 ругается,	 по

сказал	вот	что:	«Не	вздумали	бы	они	носы	вешать!	На	эту…	ну,	 тут	одно
словечко	 не	 для	 телефонисток…	 государственные	 денежки	 ухлопаны.
Пусть	ищут	ошибку	и	работают	так,	чтобы	пар	шел».

—	Что?	Что	шло?
—	Пар!	Петя,	Анна,	Рафаил.	Пар!	От	тебя,	по-видимому.
—	A-а…	Значит,	он	тоже	за	продолжение	работ?
—	А	ты	как	думал?	Держись,	Всеволод!	До	свидания.
Катенин	 повесил	 трубку,	 по	 медлил	 выпустить	 ее,	 словно	 через	 нее

продолжало	сочиться	человеческое	тепло.
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—	Привезут	кирпич	—	обязательно	проверь	по	накладным!
—	И	погляди,	добурили	там	до	угля	или	нет.
—	Должны	звонить	из	горкома	комсомола	насчет	субботника	—	жми

вовсю,	чтоб	скорее!
Так	говорили	Саша	и	Липатушка,	забираясь	в	кузов	грузовика.
—	Ладно,	езжайте.
Машина	торжественно	прошла	под	новенькой	вывеской	через	ворота,

стоявшие	особняком	 (для	 забора	 еще	не	подвезли	доски),	 и	помчалась	по
степи,	 разбрызгивая	 талый	 снег.	 Липатов	 и	 Саша	 привалились	 к	 стенке
кабины,	прячась	от	 ветра,	но	 еще	долго	прощально	махали	руками,	 будто
уезжают	невесть	куда	и	на	сколько.

Палька	 отвернулся	 и	 побрел	 по	 пустырю,	 окаймленному	 столбами
несуществующего	забора.	Груды	бревен,	кирпича,	труб	лежали	тут	и	там.	У
единственного,	 наскоро	 сколоченного	 барака	 бухгалтер	 со	 странным
именем-отчеством	—	Сигизмунд	Антипович	—	неумело	колол	дрова:	тюк-
тюк,	 тюк-тюк,	 а	 чурка	целехонька.	Над	буровой	вышкой	щелкал	на	 ветру
красный	флажок,	повизгивал	на	блоке	трос.	Проходчики	вылезали	из	ямы
будущего	 ствола,	 щепками	 счищали	 с	 сапог	 густо	 налипшую	 глину,
закуривали,	покрасневшими	руками	прикрывая	спички…	Шабаш.



Друзья	 сделали	 все,	 что	 могли,	 сглаживая	 обидную	 неловкость:	 двое
поехали	на	городской	партактив,	а	третий	остался,	третьего	туда	не	пустят.
Всяких	 разных	 поручений	 навыдумывали,	 чтоб	 чувствовал	 себя	 по	 горло
занятым.

Третий	месяц	тянется	канитель.	Горком	и	не	подтвердил	исключения,	и
не	 выдал	 нового	 билета.	 Никак	 не	 пробиться	 было	 к	 Чубакову,	 а	 когда
пробился,	Чубаков	недовольно	сказал:

—	 Ну	 что	 ты	 на	 рожон	 лезешь?	 От	 работы	 тебя	 не	 отстранили?
Товарищи	 тебе	 доверяют?	Ну	 и	 работай!	И	 напиши	 нам	 объяснительную
записку	по	всем	пунктам	обвинения.	Понял?	Продумай,	посоветуйся.	А	мы
запросим	Углегаз,	что	тобой	проделано	в	Москве.	Кому	лучше	адресовать?
В	партбюро?	Григорию	Тарасовичу	Рачко?	Добре.	На	днях	запросим,	а	ты
не	переживай.

—	Но	как	же,	когда	я…
—	 Ты	 парень	 башковитый,	 и	 нечего	 дурить.	 Строй	 свою	 станцию	 и

всю	инженерию	подготавливай,	чтоб	осечки	не	вышло.	И	ко	мне	больше	не
ходи.	Вызовем,	когда	понадобится.

Легко	сказать	—	работай	и	не	переживай!
Без	работы	он	и	жить	не	смог	бы,	тут	подстегивать	не	нужно.	Только	в

кутерьме	строительства	удавалось	на	время	забывать,	какая	беда	случилась.
Но	и	здесь	то	одно,	то	другое	напоминало:	ты	не	как	все,	ты	исключенный,
тебя	 лишили	 доверия…	 На	 стройке	 создается	 партийная	 организация,
проходчик	 дядя	 Алеша	 записывает	 коммунистов,	 а	 ты	 сторонишься,
прячешься,	 чтобы	 не	 объясняться	 при	 всех.	 Приехал	 инструктор	 горкома
познакомиться	 с	новой	 стройкой	—	убегаешь	в	дальний	конец	площадки,
лишь	бы	не	попасться	на	глаза.	И	вот	сегодня	—	актив.	Сестра	Катеринка,
кандидат	 без	 году	 неделя,	 приглашена	 особым	 билетом.	 А	 ты	 уже	 не
актив…

Обида	такая,	что	кричать	хочется.	А	на	кого	кричать?
С	 трудом	 решился	 пойти	 в	 институт	 —	 прочитать	 формулировку

страшного	решения.	Сам	себя	за	шиворот	тянул,	готовился	к	тому,	что	люди
будут	шарахаться:	 лишенный	 доверия…	А	 вышло	 иначе.	 Тот	 самый	 член
бюро,	что	испугался	слова	«подлог»,	остановил	Пальку	и	быстро	сказал:

—	 Не	 расстраивайтесь,	 Павел	 Кириллович,	 вас	 конечно	 же
восстановят!

Алферов	 встретил	 добродушно	 и	 разговаривал	 тоном	 человека,
сумевшего	перекинуть	надоедную	тяжесть	на	чужие	плечи:

—	Тебе	очень	важно	получить	хорошую	справку	из	Углегаза,	тогда	все,
наверное,	утрясется.



—	Так	вы	бы	и	запросили	справку,	прежде	чем	решать!
—	Да	не	ершись	ты,	Светов!	Сам	должен	понимать…
Встречаясь	 с	 институтскими	 людьми,	 Палька	 невольно	 ловил

сочувственные	 взгляды,	 благожелательные	 приветствия,	 ободряющие
кивки…	И	вдруг,	поняв	это,	почувствовал	себя	униженным,	жалким.	Будто
милостыню	 собираю…	 К	 черту!	 Кто	 сочувствует,	 пусть	 заступится!
Жалости	мне	не	нужно.

Он	ушел	из	института,	втянув	голову	в	плечи,	глядя	себе	под	ноги…	И
на	лестнице	попал	в	объятья	старого	лаборанта.

—	 Павлушенька!	 —	 воскликнул	 Федосеич,	 обнимая	 Пальку.	 —
Слыхал	про	твои	неприятности	и	диву	давался:	с	ума	они	посходили!

—	Ничего,	Федосеич,	утрясется,	—	сказал	Палька,	чувствуя	какую-то
неловкость	 и	 еще	 не	 осознавая,	 что	 его	 смущает.	 —	 Сейчас	 трудное
время…	—	 убежденно	 объяснил	 он.	—	 В	 партии	 идет	 серьезная	 чистка.
Коммунисту	—	 большие	 требования,	 больше,	 чем	 когда-либо.	 За	 каждую
ошибку	спрашивают,	так	что…

—	 Разъяснил,	 значит,	 беспартийному	 дураку!	 —	 усмехнулся
Федосеич.	—	Ну	что	ж,	Павлуша,	дай	тебе	бог,	чтоб	недолго.

«В	этом	и	есть	неловкость…	Сколько	раз	я	объяснял	старому	ворчуну,
для	 чего	 подписка	 на	 заем,	 и	 почему	 перебои	 в	 снабжении,	 и	 как
международное	 положение	 заставляет	 нас	 усиливать	 темпы…	А	 теперь	 я
должен,	по-партийному	должен	объяснить	ему	и	то,	что	сделали	со	мной.
Чтобы	он	не	роптал	на	мою	организацию	даже	сейчас,	даже	из-за	меня!..»

В	памяти	прозвучали	слова:	 «Кто	из	нас	 скажет	про	 свою	партию	—
они!..»

Слова	возникали	каждый	раз,	когда	Пальке	хотелось	роптать,	злиться,
проклинать	 кого-то.	И	 сейчас,	 проводив	 друзей	 на	 собрание,	 где	 он	 имел
право	 быть	 и	 куда	 его	 не	 допустят,	 он	 снова	 вспомнил	 эти	 слова	 с
отчаянием	и	недоумением:	как	же	так?	Я	каждым	помыслом	свой,	почему
же	я	не	могу	быть	среди	своих?	Куда	же	мне	деваться,	если	именно	там	я
свой?

Он	 обошел	 строительную	 площадку.	 Спокойный,	 руки	 в	 карманах,
рабочий	ватник	нараспашку,	шапка	набекрень.	Покурил	с	проходчиками	и
ответил	на	 вопросы,	 когда	же	будет	жилье.	Подоспел	 к	приемке	 кирпича,
проверил	 накладные,	 уговорил	шофера	 сделать	 еще	 один	 рейс.	Прошел	 к
буровой	 вышке	 —	 там	 еще	 не	 пошабашили,	 вынимали	 последний	 керн.
Леля	Наумова	похлопала	по	нему	ладонью:

—	Хорош	уголек,	Павел	Кириллович!
На	 верхней	 площадке	 Никита	 густо	 смазывал	 резьбу	 на	 штангах.



Свесив	чубатую	голову,	закричал:
—	Что,	начальник,	растет	хозяйство?	Ноги	собьешь,	пока	обегаешь!
—	Ничего,	у	меня	ноги	молодые,	за	сутки	обойду.
Буровой	 мастер	 Карпенко,	 уже	 седоусый,	 но	 такой	 подвижный	 и

бойкий,	что	стариком	его	никто	не	считал,	подскочил	жаловаться:	того	не
подвезли,	 этого	 не	 обеспечили,	 а	 насчет	 жилья	 последний	 раз
предупреждаю:	мои	ребята	в	город	мотаться	не	могут,	производительность
страдает,	 а	в	вашем	дворце	ночевать	—	тем	более	производительности	не
жди,	потому	байки	да	песни,	хиханьки	да	хаханьки,	какой	уж	сон!

—	 Если	 три	 вечера	 ты	 сам	 воздержишься	 от	 баек,	 обещаю:	 дадим
жилье	вне	очереди,	—	пряча	улыбку,	пообещал	Палька.

—	Три	вечера?	Да	хоть	десять!	Нужны	они	мне,	те	байки,	как	вороне
градусник.	 Я	 ж	 для	 ребят,	 потому	 С	 одного	 боку	 жарко,	 с	 другого	 —
пробирает,	без	разговору	никак	нельзя.

Палька	 зубоскалил	 с	 ним	 как	 ни	 в	 чем	 не	 бывало.	 И	 все	 время
чувствовал,	что	у	него	это	хорошо	получается.

Землекопы	 уже	 пошабашили	 и	 сидели	 на	 бревнах	 тесным	 кружком,
голова	к	голове,	что-то	рассматривая.	Палька	подошел.

—	Глядите,	вон	она,	та	Гвадалахара,	—	с	сильным	придыханием	на	«г»
объяснял	молодой	землекоп.	—	Прикрывает	Мадрид	с	востока,	чуете?

—	Цельный	механизированный	корпус	вдребезги!	—	радовался	другой
парень.	—	Итальянских	фашистов!	На	машинах!	С	 пушками!	Ка-ак	 дали
им	по	шапке,	у	Муссолини	аж	голова	заболела.

—	А	ну,	покажь,	покажь	сюда,	где	она,	та	Гва-да-ла-хара.
Маленькая	карта	Испании	была	испещрена	карандашными	стрелками

и	точками	и	уже	обтрепана	по	краям:	наверно,	каждый	день	переходит	из
рук	в	руки.

—	Сидайте	 с	 нами,	Павел	Кириллович,	—	 сказал	 парень,	 только	 что
говоривший	 о	 Муссолини.	 —	 И	 скажите	 хоть	 вы,	 почему	 у	 нас
добровольцев	в	Испанию	не	записывают?	Разве	ж	то	справедливо?	Говорят:
молоды,	 военной	 специальности	 нету,	 сидите	 пока	 дома…	 А	 разве	 я	 не
научился	бы?!

Кровь	прихлынула	к	лицу.	Сколько	раз	он	сам	думал	об	этом!	Думал
отчаянно,	с	тоской:	пустили	бы	в	Испанию	—	там	он	показал	бы,	можно	ли
ему	 доверять!	 Но	 он	 не	 смел	 и	 заикнуться	 об	 этом.	 Ему	 сказали	 бы:
«Уладьте	 сперва	 партийные	 дела.	 Сами	 понимаете,	 на	 помощь	 испанцам
могут	поехать	только	люди	безупречные,	надежные…»	Ненадежный!	Даже
в	бой,	даже	на	смерть	не	подходишь…

От	 этой	 муки	 некуда	 было	 деться.	 Но	 землекопам	 он	 объяснил	 —



толково,	убедительно.	Строительство	социализма	в	СССР	—	тоже	борьба	с
фашизмом,	 сильнейшая	 и	 решающая	 помощь	 рабочему	 классу	 всего
мира…

—	 То	 понятно,	 —	 вздохнул	 парень,	 —	 а	 все	 ж	 таки…	 хоть	 разок
пальнуть	бы	по	всей	фашистской	сволочи!

—	Еще	пальнешь.
Когда	 он	 вернулся	 к	 бараку,	 оттуда	 вышел	 Маркуша.	 Официальным

тоном,	 как	 всегда	 в	 последнее	 время,	 доложил,	 что	 на	 сегодня	 работы
кончены	и	он	уезжает	домой.

Работники	стройки	редко	ездили	в	 город:	хоть	и	недалеко,	 а	времени
на	 поездки	 уходит	 много.	 В	 бараке	 соорудили	 нары	 в	 два	 яруса,	 кое-как
умещались.	По	вечерам	вокруг	печурки	возникал	своеобразный	«клуб»:	тут
и	 дела	 обсуждали,	 и	 пели,	 и	 газеты	 читали,	 и	 развлекались	 кто	 во	 что
горазд.	Только	Маркуша	никогда	не	оставался	ночевать.

—	 Оставайся,	 Серега,	 —	 сказал	 Палька,	 пробиваясь	 через	 явную
отчужденность	приятеля.	—	Я	сегодня	один.	Две	койки	свободны.

—	Спасибо,	не	стоит.	Всего	хорошего!
Маркуша	поклонился	и	быстро	зашагал	к	полустанку,	что	посверкивал

вдали	первыми	вечерними	огнями.
Палька	 проводил	 его	 недоброжелательным	 взглядом.	 Ну	 что

разыгрывает	 служаку:	 «Спасибо,	 всего	хорошего!»	Говорит	 с	нами	на	 вы,
как	с	чужими.	А	меня	явно	избегает.	Струсил,	что	ли?

Маркуша	 удалялся,	 выбирая,	 куда	 ставить	 ноги	 в	 разношенных	 и,
наверно,	уже	промокших	сапогах.	Воротник	пальто	поднят,	плечи	скошены
—	одно	выше	другого.	На	мокрой	равнине,	кое-где	побеленной	снегом,	он
выглядел	маленьким	и	очень	одиноким.

«Да	ведь	он	отстранился	ради	нас!	Ради	меня!»
Догадка	хлестнула	его,	будто	плетью.	Ради	меня	же!	Маркуша	несет	на

себе	 проклятье	 той	 чудовищной	 формулировки.	 У	 него	 не	 хватило	 сил
отказаться	от	хорошо	оплачиваемой	работы:	жена,	ребенок,	залез	в	долги…
Но	 когда	 исключили	 Светова,	 он	 понял,	 что	 товарищеская	 поддержка
может	обернуться	для	Пальки	дополнительным	обвинением…

Смеркалось.	 Ощутимее	 стал	 ветер.	 Площадка	 опустела,	 только
Сигизмунд	 Антипович	 по-прежнему	 измочаливал	 чурку,	 тюкая	 вкривь	 и
вкось.

—	А	ну,	давайте	топор!
Палька	 колол	 по-плотницки	 —	 придерживая	 чурку	 одной	 рукой.

Толстые	 чурки	 распадались	 на	 одинаковые	 полешки,	 дерево	 звенело	 и
потрескивало.	Было	приятно,	и	почему-то	подступали	слезы.



Жена	бухгалтера	выскочила	из	барака,	накинув	на	плечи	шубейку.	Она
была	 моложе	 своего	 Сигизмунда	 Антиповича,	 но	 старалась	 выглядеть
совсем	молодой,	красилась,	завивала	кудерьки	и	невыносимо	жеманничала.
Появилась	эта	пара	бог	весть	откуда;	знал	ли	бухгалтер	свое	бухгалтерское
дело,	 проверить	 было	 некому,	 но	 о	 цирке	 оба	 супруга	 говорили	 с
осведомленностью	и	увлечением.	Липатов	уверял,	что	в	бухгалтере	всё	—
от	Антиповича,	только	жена	—	от	Сигизмунда.

—	Ах,	 какой	 вы	милый!	—	 восклицала	жена,	 подбирая	 полешки.	—
Могу	ли	я	надеяться,	что	вы	зайдете	к	нам	выпить	чаю?

Супруги	 жили	 в	 клетушке,	 именуемой	 бухгалтерией.	 Бухгалтер	 спал
на	 столе,	 а	 жена	 подвешивала	 на	 ночь	 брезентовый	 гамак,	 из-за	 чего
молодежь	решила,	что	в	прошлом	эта	дама	была	воздушной	гимнасткой.

Палька	 отказался	 от	 чая	 и	 не	 подсел,	 как	 обычно,	 к	 компании,
окружившей	печурку	в	общей	части	барака.

—	 Жду	 звонка,	 —	 объяснил	 он	 и	 закрылся	 в	 другой	 клетушке,	 где
висел	 телефонный	 аппарат,	 работало	 все	 начальство,	 а	 на	 ночь	 ставились
две,	а	то	и	три	раскладушки.

Никакого	 звонка	 он	 не	 ждал.	 Глупо	 думать,	 что	 комсомольцы	 будут
звонить	во	время	партийного	актива.

О	 чем	 там	 говорят	 сегодня?	 Конечно,	 обо	 всем	—	 и	 о	 добыче,	 и	 о
заводских	 делах,	 но	 больше	 всего	 —	 о	 бдительности.	 Говорят	 о	 речи
Сталина	на	недавнем	пленуме	ЦК.	Но	как	именно	поняло	ее	большинство
актива?

Когда	 Палька	 впервые	 читал	 эту	 речь,	 он	 воспринял	 только	 слова	 о
«формальном	 и	 бездушно-бюрократическом	 отношении	 некоторых	 наших
партийных	 товарищей	 к	 судьбе	 отдельных	 членов	 партии,	 к	 вопросу	 об
исключении	из	партии…	к	вопросу	о	восстановлении	исключенных…»	Эти
слова,	 казалось,	 были	 направлены	прямо	против	Алферова	 и	Сонина,	 так
что	сегодня	же	надо	бежать	и	в	институт,	и	в	горком,	где	уже	все	всё	поняли
и	остается	лишь	поторопить…

—	Ох,	 не	 так	 оно	 просто!	—	 уверял	 Липатов,	 перечитывая	 речь.	—
Круто	 ставится	 вопрос.	 Жестко.	 Кого	 зазря,	 а	 кого	 не	 зазря	 —	 это	 еще
доказывать	и	доказывать.	Упор	тут	на	что?	На	политическую	беспечность.
На	 засоренность	 партийных	 рядов.	 На	 обострение	 борьбы.	 На	 методы
выкорчевывания	и	разгрома.

Палька	сам	понимал,	что	именно	на	это	сделан	упор	в	речи	Сталина,
но	 твердо	 знал,	 что	 его-то	 исключили	 несправедливо,	 бессмысленно,	 во
вред	 партийному	 делу!	 А	 значит,	 именно	 к	 нему	 относятся	 слова,	 что
«давно	пора	покончить	с	этим	безобразием…»



Он	поставил	койку	и	лег,	закинув	на	стул	ноги	в	не	чищеных	сапогах.
За	 тонкими	 стенками	 шла	 обычная	 вечерняя	 жизнь	 перенаселенного
барака,	сквозь	щели	доносились	голоса,	запахи	еды,	потрескивание	дров	в
печурке.	 За	 дверью	 Леля	 Наумова	 гремела	 ящиками,	 устанавливала	 в
кладовке	керны.

Засорение	 рядов…	 Враги	 с	 партбилетами…	 Почему	 мы	 этого	 не
видели?	 Сталин	 говорит:	 увлеклись	 успехами	 хозяйственного
строительства,	успокоились…	А	враги	действуют.	Стадник	—	враг?	Но	нам
он	 как	 раз	 помогал…	А	может	 быть,	 настоящие	 враги	—	Колокольников,
Вадецкий,	 Граб?	 Граб	 был	 связан	 с	 Промпартией.	 Колокольников	 —
коммунист.	 Нет,	 никакой	 он	 не	 коммунист,	 он	 карьерист,	 стяжатель!	 Но,
может,	 мы	 судим	 слишком	 поверхностно?	 Забыли	 о	 капиталистическом
окружении,	 о	 том,	 что	 к	 нам	 засылают	шпионов?..	Шпионы	 всегда	 ведут
себя	 безупречно,	 создают	 видимость	 прекрасных	 работников…	 Но	 тогда
как	же	распознать	их?..

—	Тут	как	тут!	—	сказала	Леля	под	дверью	и	громыхнула	ящиком.
Возня,	шепот,	шелест…
—	Пусти,	ну!
—	Какая	строгая!
—	Сказало	тебе,	занимайся.
—	Да	 неохота,	—	 обиженно	 сказал	Никита.	—	Устал	же	 за	 цельный

день.
—	Мало	что	неохота!
—	Не	надоело	тебе?	Дудишь	в	одну	дуду!
За	дверью	зловещее	молчание.	Кажется,	снова	поссорятся?..
—	 И	 буду	 дудеть!	 Не	 нравится	 —	 не	 слушай.	 Пока	 не	 женился,

подумай,	стоит	ли?	До	двадцати	четырех	лет	прожил	гуленой-гуленушкой,
зачем	бы	теперь	хомут	надевать?!

Ишь	ты	какая!	Значит,	зря	боятся	Кузьменки,	что	собьет	его	с	толку	эта
девица?

Никита	разозлился	всерьез:
Ты	 не	 очень-то	 о	 себе	 воображай.	 Скажи	 пожалуйста,	 какая	 хозяйка

нашлась!	Помыкает,	как…	Мне	уйти	—	раз	плюнуть.
—	Иди.
Молчание	длилось	долго,	так	что	Пальке	показалось:	ушел	Никита.	Но

тут	раздался	ясный	голос	Лельки:
—	Что	ж	не	уходишь?
—	Пожалуйста,	могу	уйти.
—	А	ноги	приросли?	Может,	подтолкнуть?



И	сразу	вслед	за	этим	—	возня,	сдавленный	смех.
—	Ну	чего	лезешь?	Я	ведь	ду…	дужу?	Или	дулю?..
Смех,	возня,	поцелуй.
Голос	Никиты	стал	мирным,	жалобным:
—	И	чего	ты	привязалась?	Сама	небось	не	учишься,	отработала	семь,

забралась	на	нары	и	дрыхнешь.
—	Вот	дурной!	Ты	же	 способный,	 тебе	нужно.	И	пропускать	нельзя.

Нельзя,	Никитушка!	Раз	пропустишь,	два	пропустишь…
—	Тебя	бы	директором	техникума,	навела	бы	дисциплину!
—	И	навела	бы.
—	А	я	бы	знаешь	что	с	таким	директором	сделал?
Через	стенку	и	то	понятно:	обнял,	целует.
Девчата	в	бараке	запели	тягучими	голосами:

Любовь	нечаянно	нагрянет,
Когда	ее	совсем	не	ждешь…

—	Давай	подними	тот	ящик.	Осторожно,	чертушка!
—	Да	знаю,	не	в	первый	раз.	Нашла	подсобника!

И	каждый	вечер	сразу	станет
Удивительно	хорош	—	и	ты	поешь:
Сердце!	Как	хорошо,	что	ты	такое…

Жизнь	очень	проста.	И	кажется	ясной.	И	люди	как	люди,	с	понятными
чувствами	и	желаниями.	Я	их	понимаю,	и	они	—	меня.	У	каждого	—	свое,
и	у	всех	—	одно:	труд.	Для	заработка,	для	места	в	жизни	и	еще	дли	чего-то
главного,	 неизмеримо	 большего.	 Ну	 что	 такое	 Лелька?	 А	 ведь	 доброго
хочет	и	Никиту	 тянет…	Значит,	 есть	 у	нее	 свое	представление	о	 том,	 как
надо	 жить…	 И	 вот	 эти	 поющие	 сейчас	 девчата,	 эти	 землекопы,	 что
волнуются	 об	 Испании…	 Кузьма	 Иванович	 говорит:	 сейчас	 люди	 как	 на
дрожжах	поднимаются.	Эта	 наша	работа,	 партийная.	И	моя	 тоже.	Увлечь,
объяснить,	чтоб	осознали…	Могу	я	жить	без	этого?	Не	могу,	что	хочешь	со
мной	делай	—	не	могу!

«Недисциплинированный	 и	 морально	 неустойчивый…»	Да	 ведь	 не	 в
одной	 дисциплине	 дело.	 Ну,	 заносит	 меня	 иногда,	 как	 с	 этой	 проклятой
подписью…	Но	ведь	никакой	другой	жизни	я	не	знаю	и	знать	не	хочу,	весь



я	тут	И	все,	что	делаю,	—	не	для	себя	же	—	для	партии,	для	людей!	Какая	ж
моральная	 устойчивость	 крепче	 этой?	 Мальчишкой,	 ничего	 не	 скажешь,
всякое	 бывало:	 озорник,	 двоечник,	 с	 Никитой	 на	 пару…	 Что	 меня
перевернуло?	 Буду	 честен:	 не	 сознательность,	 а	 самолюбие,	 желание
доказать	 другим,	 что	 все	 могу…	 А	 потом	 наука,	 пятилетка,	 партия.
Сознательность	пришла	сама	собой.	Иначе	и	быть	не	могло.	Куда	ж	меня
теперь	оттолкнешь?	Это	ж	как	воздух…

Громкий,	 со	 вкусом	 рассказывающий	 голос	 Карпенки	 звучал	 уже
давно,	сменив	и	песню,	и	любовный	шепот	за	дверью.	Голос	как-то	вдруг
дошел	до	Пальки	—	и	уже	не	оторваться	было:

—	 Три	 года	 шатался	 неведомо	 где,	 истаскался,	 обтрепался,	 живот
подвело	 —	 тут	 и	 вспомнил	 законную	 жену.	 Заявляется.	 А	 в	 доме	 —
чистота,	подоконник	в	цветах,	на	столе	камчатная	скатерть,	а	над	комодом
под	 стеклом	—	 почетная	 грамота	 Матрене	 Ильинишне.	 И	 сама	 Матрена
стоит,	словно	королева,	коса	вокруг	головы,	на	жакетке	синего	шевиота	—
орден	 Трудового	 Красного	 Знамени.	 Он	 смотрит	—	 и	 будто	 и	 не	 она.	 И
Матрена	 смотрит	 —	 больно	 хорош	 муженек	 стал!	 А	 все	 ж	 таки	 муж.
Любила	 ведь,	 не	 просто	 так	 замуж	шла.	Сердце-то	 захолонуло,	 а	 виду	 не
кажет	 и	 шагу	 к	 нему	 не	 ступит…	 Застыл	 он	 у	 двери,	 мерзость	 свою
чувствует,	со	слезой	зовет:	«Мотя!»	А	она	усмехается:	«Что	ж	Мотькой	да
дурой	не	зовешь?	Или	за	манатками	пришел?	Так	на	чердаке	они	сложены,
лезь,	бери,	мне	не	нужно».	Тут	он	на	колени:	«Мотенька,	прости!»	А	она:
«Товарищам	своим	я	Мотенька,	а	тебе	—	Матрена	Ильинишна.	Мало	я	от
тебя	 горя	 хватила?	 Мало	 тумаков	 заработала?	 Все	 волосы	 повыдергал,
только-только	 отрастила!»	 Он	 руки	 ее	 ловит,	 в	 грудь	 себя	 колотит.
«Клянусь,	 говорит,	 все	 по-иному	 будет,	 порази	 меня	 гром,	 если	 пальцем
трону!»	 А	 она	 отворачивается,	 чтоб,	 значит,	 радость	 не	 показать,	 руки
вырывает.	 «Зачем	 же,	 говорит,	 на	 небесные	 явления	 надеяться,	 на
электрические	 разряды?	 Для	 них	 ты	 величина	 незаметная.	 А	 от	 меня
последний	ультиматум:	до	первого	нарушения	даю,	говорит,	тебе	два	года
кандидатского	стажу».	Как	выходцу,	значит.

Голоса	и	смех	слились	в	общий	гул.	Задребезжала	крышка:	закипел	на
печке	чайник.

Теперь	 за	 стенкой	 располагались	 пить	 чай.	 Теснились.	 Что-то
опрокинулось:	звякнула	кружка,	вскрикнула	девушка.	И	все	начали	ворчать
насчет	 жилья:	 доколе	 мучиться?	 Не	 умеют	 наши	 начальнички	 стукнуть
кулаком.	Привезли	бы	сюда	Чубака,	пусть	поглядит!

—	Молоды	они,	боятся,	—	сказал	дядя	Алеша.	—	А	чего	бояться?	На
каком	кресле	ни	сидит	человек	—	все	равно	человек	же!	А	Чубака	и	совсем



бояться	нечего.	Для	них	он,	конечно,	большой	начальник,	а	при	мне	его	в
комсомол	 принимали.	 На	 «Третьей-бис».	 Председатель	 спрашивает
биографию,	 а	 Чубачок	 обиделся	 даже:	 «Какая	 у	 меня	 биография,	 когда
батьку	белые	расстреляли,	матка	от	тифа	померла,	а	я	в	шахту	пошел!»

—	Письмо	надо	писать	Чубаку,	—	сказал	девичий	голос,	—	так	и	так,
давайте	жилье!	И	всем	подписаться!

Некоторое	время	обсуждали,	писать	ли	и	что.	Дяди	Алеши	слышно	не
было.	Неужто	 он	 промолчит?	 Ведь	 не	 в	 том	 дело,	 чтоб	 еще	 и	 эту	 заботу
перевалить	на	Чубака!	Или	не	понимает?	И	надо	встать,	вмешаться…

—	А	еще	бы	лучше	написать	Чубаку	 всем-всем,	 со	 всего	 городу,	 кто
только	нуждается	в	жилье,	—	заговорил	дядя	Алеша.	—	Так	и	так,	дорогой
секретарь,	 сидим	 сложа	 ручки	и	ждем,	 когда	 ты	нам	 квартиры	 с	 ваннами
предоставишь,	по	квартире	на	брата.	С	паровым	отоплением.

После	удивленного	молчания	—	смех,	выкрики.	Девчата	добавляли:	«С
мебелью!	С	 балконами!	С	фикусами!»	Кто-то	 сердился:	 «Разве	 мы	 сложа
руки	сидим?»

—	Материал	завозят,	а	строителей	раз-два	—	и	обчелся.	Подсобить	бы
вечерами	да	между	делом,	—	раздумчиво	говорил	дядя	Алеша.	—	Себе	же
скорее	построим.	Для	начала,	конечно,	без	парового	отопления	и	балконов.

—	А	можно	и	с	балконами!	—	Это	голос	Никиты,	значит,	они	с	Лелей
уже	присоединились	ко	всем.	—	Я	согласен	хоть	вечерами,	хоть	ночами!

—	Лишь	бы	семейные	комнаты	были?	—	взвился	женский	 задорный
голос.

—	А	конечно!	Или	ты	в	старых	девках	остаться	решила?
Кто-то	брякнул	не	без	злости:
—	В	девки	ей	уже	не	возвернуться!
Хохот,	шум,	какое-то	движение.	Драка?	Нет,	кажется.
—	Перестаньте,	ребята,	охота	вам	ссориться!	—	лениво	говорит	Леля	и

заводит	песню:

Мой	костер	в	тумане	светит…

Поет	с	надрывом,	будто	цыганка	настоящая.	Должно	быть,	и	плечами
поводит	по-цыгански.	И	 все	 слушают	 ее.	А	 завтра,	 если	 организовать	 их,
все	 пойдут	 строить	 жилье	—	 вечером,	 после	 рабочего	 нелегкого	 дня,	 на
ветру,	на	холоду.	И	будут	петь	«Мы	кузнецы»	и	«Крутится-вертится…»

Я	 их	 люблю.	 Я	 люблю	 вот	 эту	 нашу	 жизнь	 —	 нелегкую,	 на	 ветру.
Никогда	 раньше	 я	 этого	 не	 чувствовал	 так,	 как	 сейчас.	 Я,	 наверно,	 был



эгоистичен	и	себялюбив	—	пока	меня	не	трахнуло.	И	недисциплинирован
—	тоже.	Думал	только	о	себе,	о	своем…	Нет,	разве	подземная	газификация
для	себя?..	И	все	же	я	не	знал,	как	мне	это	нужно	—	чтобы	всем	и	для	всех.
И	 для	 Лельки,	 и	 для	 Никиты,	 и	 для	 дяди	 Алеши,	 и	 для	 Карпенки	 с	 его
байками…	 Значит,	 что-то	 верно	 подметили	 во	 мне	 на	 партбюро?	 Нет,
дудки!	 Там	 же	 черт	 знает	 что	 пришивали!	 Подлог?..	 Ну,	 а	 если	 бы	 все
повторить	—	подмахнул	бы	я	 телеграмму	за	Китаева?	А	вот	и	подмахнул
бы!	Но	потом	не	молчал	бы,	сам	бы	пошел	признался	и	кулаком	стукнул	—
вот	что	приходится	делать,	когда	перестраховщики	и	трусы	дело	тормозят!
Давайте	 кончать	 с	 этим!	 Так	 бы	 я	 теперь	 поступил.	 И	 дрался.
Покорненьким	 да	 тихим	 я	 никогда	 не	 буду.	 Завтра	же	 прорвусь	 к	Чубаку,
хотя	бы	силой:	—	«Ты	—	шахтерский	сын,	и	я	—	шахтерский	сын.	Как	же
ты	допускаешь	такое	безобразие?!»

Ночь	пройдет,	и	спозаранок
В	степь	далеко,	сокол	мой…

Голос	 Лельки	 рвется	 в	 душу.	 И	 все	 слушают,	 только	 кружки
позвякивают.

А	вдруг	Чубак	скажет:	«Ты	из	всей	речи	только	о	себе	вычитал?	А	у
нас	 дела	 посрочнее	 твоего».	 Враги…	 Может	 ли	 быть,	 что	 среди	 людей,
которых	я	знаю,	таятся	враги	—	замаскированные,	подлые,	на	все	готовые?
Нечисть…	 На	 нас	 на	 всех	 замахиваются?	 На	 нашу	 жизнь?..	 Мы	 бьемся,
чтоб	улучшить	ее,	а	они	хотят	повернуть	вспять?..

Он	 содрогнулся	 от	 пронзившей	 его	 мысли:	 значит,	 Маркуша	 прав,
пусть	 к	 черту	 меня,	 лишь	 бы	 всю	 нечисть	 вымести?!.	 Если	 мне	 оно	 по-
настоящему	 дорого	 и	 необходимо,	 я	 должен	 быть	 готов	 пострадать?
Перемучиться?..	Нет!	Нет!	Трижды	нет!	Бороться	надо	за	себя	и	за	других,
чтоб	ни	одной	ошибки…	Что	мы,	слабенькие?	Разобраться	не	можем?..	И
меня	не	к	черту,	и	Маркушу,	и	других,	кого	зря.	Бороться,	чтоб	все	было	как
надо,	по	правде!

Он	 встал,	 чувствуя	 себя	 ясным	 и	 спокойным.	 Вспомнил,	 что	 не
ужинал.	 Стоит	 выйти	 в	 общий	 барак	 —	 накормят,	 напоят,	 развеселят.
Карпенко	 новую	 байку	 придумает.	 Девушки	 будут	 верещать:	 Павел
Кириллович,	садитесь	сюда,	Павел	Кириллович,	домашнего	пирожка…

Телефон	затрезвонил	оглушительно,	как	пожарный	сигнал.
—	Павел?	—	издалека,	сквозь	хрипы	и	завывания,	кричал	Липатов.	—

Наша	 берет!	Высылаем	машину,	 будь	 готов!	Приехал	Алымов,	 устроим	 у



тебя,	понимаешь?	Все	очень	хорошо,	старик!
—	Что?	Что	хорошо?
—	 Зажгите	 там	 костер,	 что	 ли,	 а	 то	 машина	 заплутает!	 Выше	 нос,

Павлушка!
Слышно	было,	как	старый	черт	Липатушка	хохотнул	и	шмякнул	трубку

на	рычаг.

Собрание	актива	длилось	уже	четвертый	час,	когда	на	трибуну	вышел
Алферов.	 Слушали	 его	 плохо,	 пока	 Алферов	 не	 решил	 оживить
выступление	 примерами.	 Впрочем,	 и	 примеры	 показались
малозначительными:	 одного	 студента	 исключили	 за	 пассивность,	 другого
—	 за	 сокрытие	 социального	 происхождения,	 потом	 аспиранта	 —	 за
недисциплинированность,	 пропуск	 пяти	 партсобраний	 и	 моральную
неустойчивость.	 Фамилию	 почти	 никто	 не	 расслышал.	 Алферов	 уже
подбирался	 к	 заранее	 приготовленной	 эффектной	 концовке,	 когда	 в
середине	зала	поднялся	высокий,	очень	бледный	молодой	человек,	вскинул
руку	и	отчетливо	прокричал:

—	Это	неправда!
Чубаков	 потряс	 колокольчиком,	 призывая	 к	 порядку,	 В	 наступившей

тишине	Саша	Мордвинов	повторил	еще	громче:
—	 Все,	 что	 тут	 сказано	 об	 аспиранте	 Светове,	 —	 ложь!	 Дайте	 мне

слово,	и	я	докажу!
Собрание	зашумело.	Многие	поднимались	с	мест,	чтобы	увидеть,	кто

прервал	 оратора.	 Со	 всех	 сторон	 понеслись	 выкрики:	 «Дайте	 ему	 слово!
Пусть	выйдет	на	трибуну!»	Некоторые	кричали:	«А	ты	кто	такой?	Что	же,
целая	организация	лжет?!»

Чубакову	никак	не	удавалось	установить	порядок.
Саша	 упрямо	 стоял	 посреди	 зала,	 еще	 сильнее	 побледнев.	 Липатов

тянул	его	за	рукав,	пытаясь	усадить.
Алферов	 тоже	 продолжал	 стоять	 на	 трибуне,	 судорожно	 заглатывая

воздух,	 в	 его	 голове	 билась	 одна	 всепоглощающая	 мысль:	 «Удержаться
сейчас,	потом	будет	поздно!»

Он	 не	 был	 ни	 честолюбив,	 ни	 злобен,	 этот	 пожилой,	 седеющий
человек	 с	 лицом	 замотанного	 работяги.	 Много	 лет	 он	 вполне
удовлетворялся	 канцелярскими	 должностями,	 из	 которых	 самой	 крупной
была	 должность	 заведующего	 отделом	 кадров	 института.	 Он	 боготворил
порядок	 —	 в	 бумагах	 ли,	 в	 организации	 дела	 или	 в	 построении
праздничной	 демонстрации.	 Липатов,	 совмещавший	 учебу	 на	 старших
курсах	 с	 работой	 секретаря	 институтской	 партийной	 организации,



ухватился	 за	 Алферова	 как	 за	 верного	 помощника	 в	 ведении	 партийного
хозяйства:	 сбор	 членских	 взносов,	 протоколы,	 списки…	 Когда	 Липатов
ушел	 на	 шахту	 и	 предложил	 на	 свое	 место	 Алферова,	 сам	 Алферов
испугался	ответственности	и	поначалу	отказывался.	Он	привык	жить	среди
невидимых	 людей,	 колдуя	 над	 их	 анкетами	 —	 хорошими	 или	 плохими,
безупречными	или	сомнительными,	—	по	решающим	анкетным	графам.	В
жизни	люди	не	всегда	совпадали	с	анкетными	представлениями.	Они	были
сложней,	беспокойней,	непонятней.	Несоответствие	раздражало	Алферова.
Он	 умел	 и	 даже	 любил	 вовремя	 сообщить	 по	 начальству	 о	 чьей-либо
оплошности	или	провинности,	но	совершенно	не	умел	спорить,	убеждать,
воспитывать.	Заменить	Липатова	он	не	мог,	но	он	мог	повести	дело	совсем
иначе,	 и	 он	 повел	 его	 иначе.	 Пугаясь	 инициативы,	 он	 назубок	 знал	 все
директивы,	передовицы	и	цитаты,	которыми	надлежало	руководствоваться,
и	до	сих	пор	ему	удавалось	не	ошибаться.	Человек	по	природе	незлобивый,
он	 охотно	 выполнял	 указания	 о	 чуткости	 к	 людям	 когда	 получал	 такие
указания.	 Но,	 когда	 он	 понял,	 что	 в	 данное	 время	 требуется	 очищать
организацию	 от	 врагов,	 сомнительных	 и	 пассивных,	 он	 с	 привычной
тщательностью	 взялся	 выискивать	 врагов,	 сомнительных	 и	 пассивных.	 К
его	ужасу,	анкеты	помогали	плохо.	Студент,	написавший	в	анкете,	что	его
отец	—	кустарь,	тогда	как	отец	не	только	плел	корзины,	но	и	продавал	их	в
собственной	 лавочке,	—	 это	 была	 мелкая	 сошка!	 Дело	 Светова	 казалось
Алферову	более	значительным,	тут	он	мог	показать	свое	умение	корчевать
зло	 невзирая	 на	 лица.	 Он	 пережил	 ряд	 неприятных	 минут	 из-за	 этого
беспокойного	аспиранта,	но	руководило	им	не	раздражение…	С	тех	пор	как
дело	Светова	перешло	в	горком,	он	даже	сочувствовал	парню	и	не	стал	бы
особенно	возражать,	если	бы	исключение	отменили…	Но	в	данную	минуту
его	 уже	 не	 интересовал	 Светов.	 Теперь	 решалась	 не	 судьба	 Светова,	 а
судьба	 самого	 Алферова.	 Или	 он	 сумеет	 отвести	 дерзкий	 выпад
Мордвинова,	 или	 он	 сойдет	 с	 этой	 трибуны	 навсегда!	 И	 кто	 знает,	 какие
неприятности	обрушатся	на	него	самого!..

—	Товарищи!	—	воззвал	он	с	неожиданным	ораторским	подъемом,	и
зал	 прислушался:	 всем	 было	 интересно,	 как	 он	 ответит	 на	 обвинение.	—
Товарищи!	Я	мог	бы	пройти	мимо	этой	недостойной	выходки,	потому	что
хорошо	 знаю	 ее	 причины.	 Кто	 он,	 этот	 крикун?	 Бывший	 аспирант
Мордвинов,	 ближайший	 дружок	 исключенного	 Светова!	 Тот	 самый
Мордвинов,	ради	которого	Светов	подделал	подпись	профессора	Китаева!

По	залу	прокатился	смех,	раздались	и	гневные	возгласы.
—	 Обратите	 внимание	 на	 недисциплинированность	 этих	 молодых

людей,	—	еще	напористее	продолжал	Алферов.	—	Наш	институт	выдвинул



Мордвинова	в	столичную	аспирантуру.	Светов	поехал	с	ним	проталкивать
изобретение,	 в	 котором	 оба	 участвовали.	А	 затем	Мордвинов	 самовольно
бросает	 аспирантуру,	 Светов	 самовольно	 остается	 в	 Москве,	 даже	 не
подумав	 об	 обмене	 партбилета.	 Как	 это	 назвать,	 товарищи?	 Анархизм!
Безответственность!

—	Позор!	Обоих	исключить	надо!	—	выкрикивали	в	зале.
Липатов	железной	рукой	заставил	Сашу	сесть:
—	Молчи,	дурень!	Только	хуже	сделал!
—	 Повторяю,	 можно	 бы	 пройти	 мимо,	 —	 упоенно	 говорил

Алферов.	—	Мы	люди,	нам	понятны	дружеские	чувства.	Но	имеем	ли	мы
право	проходить	мимо,	когда	ради	дружбы	коммунист	забывает	свой	долг?
Имеем	ли	мы	право	допускать	в	наших	рядах	семейственность,	кумовство,
беспринципность?

Резкий	звонок	председателя	прозвучал	неожиданно.
—	Ваше	время	истекло,	—	бесстрастно	сообщил	Чубаков.
—	Продлить!	—	крикнул	кто-то	из	зала.
—	 Я	 уже	 кончаю,	 —	 сказал	 Алферов.	 —	 Вопрос	 ясен,	 выходка

Мордвинова	только	подтвердила	полную	своевременность	и	правильность
нашего	 решения.	 Мы	 очищали	 и	 будем	 очищать	 наши	 ряды	 от
недостойных!

Он	сошел	с	трибуны	победителем.
Прения	продолжались,	недавно	разыгравшийся	эпизод	начал	отходить

в	 прошлое,	 вытесненный	 другими	 волнениями.	 Саша	 послал	 записку	 с
просьбой	дать	слово,	но	Чубак,	прочитав	ее,	задумчиво	поглядел	на	Сашу	и
отрицательно	покачал	головой.	Липатов	скользил	по	залу,	присаживаясь	то
к	одному,	то	к	другому,	—	пошепчется,	подмигнет,	пересядет	и	там	опять
пошепчется,	 пошутит…	 Увидав	 Алымова,	 неведомо	 как	 и	 почему
оказавшегося	 здесь,	 Липатов	 на	 минуту	 обомлел,	 соображая,	 каких
осложнений	 можно	 ждать,	 но	 в	 следующую	 минуту	 дружелюбно
поздоровался,	подмигнул	и	шепнул	самым	приятельским	тоном:

—	Новое-то	без	драки	не	обходится,	а?
Вызывая	 шипение	 людей,	 которым	 он	 наступал	 на	 ноги,	 Липатов

пробрался	 к	 Степе	 Сверчкову.	 Нет,	 не	 Степа	 привлек	 его,	 а	 девушка,
сидевшая	рядом.

Клашу	Весненок	он	 знал	 с	 тех	пор,	 как	она	девчушкой	поступила	на
шахту	ламповщицей,	а	вскоре	стала	одним	из	самых	любимых	молодежью
комсомольских	 работников.	 Ни	 красотой,	 ни	 особой	 веселостью,	 ни
организаторской	хваткой	Клаша	не	блистала,	она	часто	бывала	и	неумелой,
и	застенчивой.	Но	она	была	из	тех,	про	кого	говорят,	что	им	«больше	всех



надо».	 Увидит	 чужую	 беду	 —	 места	 себе	 не	 найдет,	 пока	 не	 поможет.
Заметит	несправедливость	—	ринется	в	бой,	себя	не	пожалеет.	Затевается
общее	дело	—	сразу	откликнется	и	не	бросит,	пока	не	выполнили.	Именно
Клаша	 первая	 из	 работников	 комсомола	 заинтересовалась	 подземной
газификацией,	 восприняв	 самое	 важное	 и	 прекрасное	 в	 этой	 идее	 —
уничтожение	подземного	труда.	Именно	Клаша	обещала	Липатову	и	Степе
Сверчкову	 устроить	 комсомольские	 субботники,	 чтобы	 проложить
дорогу…

Сейчас	 на	 ее	 чистом	 юном	 лице	 застыло	 выражение	 брезгливости	 и
страдания.

—	Что	ж	это	такое?	—	спросила	она,	когда	Липатов	подсел	к	ней.
—	Борьба,	 Клашенька,	 борьба	 за	 осуществление!	—	 сказал	Липатов,

хотел	 развить	 свою	 мысль	 и	 вдруг	 замолк,	 пораженный:	 слово
предоставили	Катерине	Световой.

Кто	мог	думать,	что	Катерина	—	молодой	кандидат	партии	—	решится
говорить	на	таком	собрании!

В	зале	спрашивали:	кто	такая?	Откуда?
Чубаков	поощрительно	кивнул	Катерине:	не	смущайся,	шпарь	смелее!

На	 днях	 на	 партийном	 собрании	 шахты	 эта	 молодая	 женщина,	 не	 робея,
критиковала	 руководителей	 шахты	 за	 невнимание	 к	 бытовым	 условиям
шахтеров	 и	 выдвигала	 очень	 серьезные,	 но	 вполне	 выполнимые
требования.	 Тогда-то	 и	 позвал	 ее	 Чубаков	 на	 собрание	 актива,	 тогда	 и
уговорил	выступить.

Крупная,	 в	 широкой	 развевающейся	 блузе,	 Катерина	 неторопливо
взошла	на	трибуну.	В	первое	мгновение	ее	ослепил	свет,	испугало	одинокое
положение	 оратора,	 стоящего	 над	 всеми…	 Она	 разыскала	 глазами
товарищей	со	своей	шахты	—	они	подбадривающе	улыбались.

Все,	что	она	собиралась	сказать,	было	заранее	продумано	и	обсуждено
с	 ними.	 С	 этого	 она	 и	 начала.	 Но	 после	 выступления	 Алферова	 и
мучительного	 для	 нее	 эпизода	 с	 Сашей	 Мордвиновым	 Катерина	 уже	 не
могла	 ограничиться	 приготовленной	 речью.	Все,	 что	 ее	 терзало	и	мучило
последнее	 время,	 разом	 прихлынуло	 к	 сердцу.	 Исключение	 Маркуши,
потом	Пальки…	что	же	 это	 такое?	В	 ясный,	 правдивый	мир,	 обретенный
ею,	ворвалась	неправда	—	дикая,	нелепая,	тревожная.	И	вот	она	услыхала
речь	 Алферова	 —	 и	 в	 тягостном	 недоумении	 искала	 ответа:	 как	 это
возможно,	 чтобы	 грамотный,	 ответственный	 человек	 сознательно	 все
перевернул,	 исказил,	 обратил	 против	 хороших	 людей	 то,	 что	 их	 больше
всего	 красит?	 Катерина	 твердо	 знала,	 что	 никогда	 еще	 ее	 брат,	 Саша,
Липатушка,	 Степка	 Сверчков	 не	 были	 такими	 хорошими,	 как	 в	 дни



творческого	 увлечения	 проектом	 подземной	 газификации.	 Вечера,
проведенные	 с	 ними	—	 сперва	 в	 сарае	 Кузьменок,	 потом	 в	 институтской
лаборатории,	 —	 дали	 ей	 силу	 жить	 по-новому.	 Почему	 же	 посторонний
скучный	человек	убивает	лучшее,	что	она	видела?

Скомкав	 приготовленную	 речь,	 Катерина	 оглянулась	 на	 Чубака	 и
неожиданно	для	всех	сказала:

—	 А	 я,	 товарищи,	 родная	 сестра	 того	 Светова,	 о	 котором	 здесь
говорили.	И	я	вам	скажу	всю	правду,	как	я	ее	понимаю.	То,	что	придумал
Алферов,	—	это	же	враки!	Враки!

Громкий	голос	из	зала	поддержал	ее:
—	Правильно!	Говори	все,	как	есть!
Это	 крикнул	 старый	 шахтер	 Сверчков,	 отец	 Степы.	 И	 вслед	 за	 тем

родной	голос	Кузьмы	Ивановича	добавил:
—	Слушайте,	товарищи,	она	не	соврет!
Старые	шахтеры	 улыбались:	 ай	 да	 дочка	 выросла	 у	Кирьки	Светова!

Шахтерская	кровушка	и	у	девки	сказывается.
Именно	к	ним,	к	старым	кадровикам,	и	обратилась	Катерина:
—	Товарищи	шахтеры,	вас	тут	много,	и	вы	нас	знаете:	и	меня,	и	брата

моего.	Как	же	вышло,	что	шахтерского	парня,	аспиранта,	коммуниста,	ни	с
того	 ни	 с	 сего	 превратили	 в	 пассив,	 да	 еще	 в	 морально	 неустойчивого?
Говорят,	 подпись	 подделал.	 Не	 подделывал	 он,	 а	 подписал	 телеграмму
именем	 Китаева,	 потому	 что	 приперло	 вот	 так,	 до	 зарезу,	 а	 бюрократы
вроде	 этого	 Алферова	 —	 ни	 тпру	 ни	 ну!	 Не	 подпиши	 он	 тогда	 —	 дело
пострадало	 бы!	 Не	 дружок,	 а	 большое	 дело,	 подземная	 газификация!	 И
разве	 профессор	 Китаев	 обиделся?	 Он	 же	 потом	 выхвалялся	 той
телеграммой,	будто	сам	послал!	Значит,	понял	ошибку?	Товарищи	шахтеры,
кто	в	поселке	живет,	вы	все	помните,	как	Кузьма	Иванович	Кузьменко	свою
дочку	замуж	выдавал	за	Мордвинова.	И	знаете,	почему	настоящей	свадьбы
не	 было,	 не	 гуляли,	 как	 у	 нас	 принято!	Но	 знаете	 ли	 вы,	 что	 и	 директор
института	нашел	нужным	поздравить	Мордвинова,	и	этот	самый	профессор
Китаев	 без	 приглашения	 с	 букетом	 приехал?	 А	 ведь	 и	 директор,	 и
профессор	уже	знали	про	ту	подпись?	И	в	Москву	отправили	Светова	уже
после	той	подписи.	И	поздравляли	с	успехом,	когда	опыт	удачно	получился.
Все	поздравляли,	Алферов	—	первый.	В	горком	товарищу	Чубаку	звонили
хвастаться.	Звонили	вам,	товарищ	Чубак?

—	А	как	же!	Звонили.
—	Ну	вот	видите!	А	теперь	парня	очернили,	измерзавили.	За	что?	Кто

разрешил	 такие	 фокусы	 над	 людьми	 устраивать?	 Я	 только	 кандидатка,	 в
первичном	 политкружке	 занимаюсь,	 но	 знаю:	 неправильно	 так!	 И	 очень



прошу:	вмешайся,	товарищ	Чубак,	и	вы	все,	товарищи!
Катерине	 дружно	 хлопали,	 когда	 она	 осторожно	 спускалась	 по

ступеням,	когда	она	шла	по	залу	к	своему	месту	в	развевающейся	блузе,	с
пылающими	щеками.	И	все	именно	сейчас	заметили,	как	она	красива	и	как
гордо	несет	свое	материнство.

—	В	самом	деле,	разобраться	надо!
—	Похоже,	напутали	в	институте!
Чубаков	услышал	возгласы	и	одобрительно	кивнул:	разберемся!
Собрание	 шло	 уже	 шестой	 час,	 ряды	 начали	 редеть,	 но	 многие

захлопали,	 когда	 слово	 получил	 вновь	 назначенный	 главный	 технолог
Коксохимического	 завода	 Исаев:	 успехи	 его	 были	 известны:	 благодаря
новой	 технологии	 производительность	 коксовых	 печей	 резко	 повысилась,
об	этом	писали	и	в	местных	газетах,	и	в	центральных.

Исаев	рассказывал	о	достигнутом	деловито	и	скромно,	говорил	«мы»	и
щедро	называл	фамилии	отличившихся	рабочих.

Чубаков	приподнялся	и	добродушно	спросил:
—	 Кто	 же	 все-таки	 придумал	 эту	 новую	 технологию!	 Вы	 уж	 не

скромничайте,	назовите	имена.
Исаев	запнулся,	покраснел	и	быстро	сказал:
—	Придумал	коллектив.	Сами	коксовики	придумали	и	сделали.	Я	уже

называл	фамилии:	Федосов,	Загребной,	Демешко…
Громкий	голос	из	рядов,	где	сидели	коммунисты	Коксохима,	отчетливо

добавил:
—	Маркуша!
Исаев	 нахмурился	 и	 покраснел	 еще	 гуще.	 Среди	 коммунистов

Коксохима	 поднялся	 шум,	 люди	 спорили	 и	 переругивались	 громким
шепотом,	некоторые	таким	же	шепотом	урезонивали	спорящих.

—	Кто?	Кто?	—	переспросил	Чубаков,	приставив	ладонь	к	уху.
Тот	же	голос	уточнил:
—	Инженер	Маркуша,	Сергей	Петрович.
И	тогда	Исаев	закричал,	всем	корпусом	наваливаясь	на	трибуну:
—	Провокация!	Вылазка!	—	В	его	голосе	появились	визгливые	нотки,

лицо	 и	 шея	 налились	 кровью.	 —	 Стыдно,	 что	 у	 нас	 нашлись	 люди,
способные	 прийти	 на	 городской	 актив	 устраивать	 провокации.	Очевидно,
тоже	дружки-приятели!	Да,	я	не	назвал	Маркушу.	А	с	какой	стати	я	выйду
прославлять	 троцкистского	 последыша?	 Уместнее	 сказать	 о	 другом,
товарищи.	Здесь	пытались	защищать	исключенного	из	партии	Светова.	А	я
скажу,	 что	 на	 этой	 их	 опытной	 станции	 явно	 засорены	 кадры,	 явно
неблагополучно	 с	 руководством.	 Мы	 исключили	 Маркушу,	 изгнали	 с



завода.	А	 где	 он	 сейчас?	 Его	 пригрели	Светов	 и	Мордвинов!	 Да,	 да!	 Тут
кто-то	кричал:	неправда!	Бросал	упрек	целой	партийной	организации.	Так
пусть	этот	крикун	скажет:	может,	и	с	Маркушей	неправда?	Может,	он	не	у
вас?	Как	видите,	товарищи,	бдительности	у	нас	все	еще	не	хватает!

Собрание	тревожно	гудело.	Только	поверили,	что	Светова	зря	обидели,
вдруг	новый	поворот!

Чубаков	 вскочил,	 сел,	 снова	 вскочил.	 Глухим	 голосом	 сообщил,	 что
приехавший	 из	 Москвы	 руководитель	 Углегаза	 товарищ	 Алымов	 давно
просит	 слова.	 Пригласил	 Алымова	 на	 трибуну,	 а	 сам	 пересел	 с
председательского	 места	 в	 сторонку,	 опустил	 голову	 на	 руки	 —	 в	 зале
поняли,	что	собрание	идет	к	концу,	Чубак	готовится	заключать.

Алымов	 медленно,	 будто	 спотыкаясь,	 шел	 к	 трибуне.	 Взгромоздился
на	 нее	 —	 и	 трибуна	 оказалась	 ему	 до	 пояса,	 длинная	 костлявая	 фигура
долго	покачивалась	над	нею,	и	все	увидели,	что	москвич	волнуется.

—	 Сейчас	 начнет	 гробить,	 —	 пересохшими	 губами	 прошептал
Липатов.

Но	Алымов	вытянул	руку,	указывая	в	глубь	зала:
—	Вон	 там	 сидит	 приехавший	 со	мною	 бывший	 красноармеец,	 член

партии	 Иван	 Сидорчук!	 Именно	 он,	 он,	 наш	 скромный	 боец,	 поднял	 и
заварил	все	дело	подземной	газификации	угля!

Это	 было	 неожиданно,	 ново,	 любопытно.	 Лица	 оживились,	 с	 них
сошло	 напряжение.	 Сотни	 рук	 аплодировали	 незнакомому	 Ивану
Сидорчуку.

—	 Великий	 Ленин	 первым	 отметил	 громадную	 важность	 подземной
газификации	угля	и	завещал	нам,	строителям	социализма,	осуществить	ее!
Рядовой	боец	прочитал	Ленина	и	понял.	А	некоторые	ответственные	люди
не	понимают	—	или	не	хотят	понять?

Теперь	Алымов	гремел	на	весь	зал.
—	 Вы	 должны	 узнать,	 товарищи,	 что	 новое	 дело	 с	 первых	 шагов

встретило	 ожесточенное	 сопротивление,	 рождается	 в	 бешеной	 борьбе.	Но
что	это	доказывает?	Только	то,	что	дело	действительно	передовое,	важное,
коммунистическое!

Эта	мысль	всколыхнула	коммунистов.	Да,	так	и	есть.	Уж	они-то,	они-
то	знали,	что	новое	рождается	в	борьбе!

—	 Нам	 трудно,	 —	 признавался	 Алымов.	 —	 Старые	 спецы	 и
притаившиеся	 в	 наших	 рядах	 враги	 тормозят,	 портят,	 всячески	 срывают
дело.	Мы	в	этом	не	сразу	разобрались.

Липатов	и	Саша	помертвели.	Вот	сейчас…	сейчас	и	он	обрушится…
Но	 Алымов	 громовым	 голосом	 обличал	 ныне	 обезвреженного



Стадника,	 намекнул	 на	 то,	 что	 его	 хвостики	 еще	 действуют.	 А	 люди
несведущие,	 равнодушные	 вместо	 помощи	 суют	 палки	 в	 колеса,	 травят
поодиночке	энтузиастов	подземной	газификации.

Липатов	и	Саша	с	изумлением,	еще	не	веря	неожиданной	поддержке,
ждали	продолжения.	Но	Алымов	запнулся,	вытер	платком	вспотевший	лоб.
Рука	его	прыгала	и	никак	не	могла	засунуть	платок	обратно	в	карман.

—	 Что	 ж,	 я	 скажу	 все,	 что	 думаю,	 —	 зажав	 платок	 в	 кулаке,
срывающимся	 голосом	 сказал	 Алымов.	 —	 Товарищи!	 Я	 только	 сегодня
приехал	 и	 не	 успел	 проверить,	 какие	 страшные	 преступления	 нашли	 у
Светова.	 Но	 ведь	 он	 один	 из	 авторов	 лучшего	 проекта	 подземной
газификации,	которым	вправе	гордиться	ваш	Институт	угля!	В	Москве	он
сидел	без	денег,	потому	что	дирекция	поскупилась	продлить	командировку,
но	работал	Светов	дни	и	ночи,	завершая	проект.	А	Мордвинов	пожертвовал
карьерой	ученого	ради	новой	идеи,	где	успех	отнюдь	не	гарантирован!

Сонин,	сидевший	в	президиуме,	приподнялся	с	перекошенным	лицом
и	крикнул	задыхаясь:

—	Но	вы	же	сами!..	Мы	же	вас	спрашивали!..
Алымов	круто	повернулся	к	нему:
—	Никак	директор	института?	Эх	вы,	руководитель!	Мы	к	вам	пришли

поговорить,	 ведь	 проект	 ваш,	 институтский.	 А	 что	 мы	 услышали?	 Вы
искали	 не	 поддержки	 проекту,	 а	 подкрепления	 в	 травле,	 которую	 повели
против	Светова!	А	приезжавший	со	мной	Колокольников	—	заметьте,	автор
другого	 проекта!	 —	 ухватился	 за	 всю	 эту	 историю,	 чтоб	 загубить
конкурентов!	 Вы	 и	 меня	 чуть	 не	 запутали,	 я	 же	 не	 специалист.	 Но	 душу
партийную	надолго	не	обманешь!

Снова	аплодировал	зал,	хотя	лица	напряглись,	посуровели:	до	чего	же
трудно	разобраться,	кто	прав!

—	 Тут	 говорили	 о	 каком-то	 Маркуше,	 поступившем	 на	 опытную
станцию,	 —	 пренебрежительно	 сказал	 Алымов.	 —	 Мы	 такого	 не
утверждали	 —	 очевидно,	 мелкий	 технический	 служащий.	 Как	 у	 них	 с
подбором	 кадров,	 не	 знаю,	 если	 есть	 ошибки,	 выправим.	 Но	 одно	 я	 уже
понял:	 местные	 организации	 пока	 очень	 плохо	 помогают	 и	 кадрами,	 и
жильем,	и	с	дорогой	от	города	к	строительной	площадке!

Клаша	Весненок	звонко	крикнула	с	места:
—	Комсомол	поможет!	Субботниками!	Уже	решили!
—	Вот	 это	 хорошо!	—	Алымов	 вскинул	 руки	 ладонями	 вверх,	 будто

поднимая	 над	 собой	 бесценный	 груз.	 —	 Вот	 она,	 товарищи,	 настоящая
социалистическая	 помощь!	 Вот	 он,	 трудовой	 комсомольский	Донбасс!	—
Он	 приложил	 руки	 к	 груди.	 —	 От	 всего	 сердца	 прошу	 вас	 всех,	 всех!



Вместо	 вздорных	 придирок	 помогите	 нам	 покрепче,	 по-партийному,	 по-
донбассовски!

И	 он	 спустился	 вниз	 навстречу	 улыбкам	 и	 дружеским	 обещаниям.
Среди	 всей	 сложности	 политической	 борьбы,	 разоблачений,	 споров	 и
мучительных	 размышлений	 самым	 отрадным	 и	 непреложным	 было
созидание.	 И	 на	 любую	 созидательную	 задачу	 люди	 откликались	 всей
душой.	Руки,	привыкшие	к	труду,	были	готовы	подсобить	во	всяком	добром
начинании.

—	Поможем!
—	За	нами	дело	не	станет!
Саша	и	Липатов	ловили	эти	выкрики,	с	восторгом	следили	за	тем,	как

Алымов	 пожимает	 десятки	 рук,	 на	 ходу	 обрастая	 помощниками.	 Вот	 он
перекинулся	словом	с	начальником	дорожного	строительства,	вот	подсел	к
Клаше…

Энергия	 собрания	 иссякала.	 Последних	 ораторов	 почти	 не	 слушали:
все	 устали.	 Председатель	 успокаивал	 —	 скоро	 кончаем,	 —	 а	 сам
поглядывал	в	сторону	Чубакова:	не	прекратить	ли	прения?	Но	Чубаков	все
сидел	в	углу	сцены,	опустив	голову.	Готовится	он?	Какое	странное	у	него
лицо!..

Чубаков	не	готовился.	Во	всяком	случае,	не	готовился	к	выступлению
в	обычном	смысле	слова.	Он	старался	до	конца	понять	и	объяснить	самому
себе	то,	что	должен	донести	до	сознания	других.

Крутясь	 среди	 множества	 сложных	 партийных	 и	 хозяйственных
проблем,	 он	 привык	 руководствоваться	 беспощадно	 четкими
определениями	 и	 указаниями	 Сталина,	 как	 бы	 обобщавшими	 его
собственный	 опыт.	 Почему	 же	 теперь,	 в	 такой	 напряженный	 момент
партийной	 жизни,	 он	 не	 испытывает	 облегчения	 от	 четкости	 суровых
формул?

Много	раз	он	перечитывал	последнюю	речь	Сталина.	Суть	ее	была	в
том,	 что	 чем	 победнее	 развивается	 социализм,	 тем	 ожесточеннее	 и
отчаяннее	становятся	враги.	Чубаков	принял	этот	тезис:	раз	Сталин	говорит
—	значит,	так	и	есть.	Ведь	мы,	низовые	работники,	видим	отдельные	факты
и	 не	 всегда	 можем	 уловить	 процесс	 в	 целом.	 Но	 на	 этот	 раз	 Чубаков	 не
находил	убедительного	подтверждения	в	собственном	опыте.	И	это	пугало
его	и	томило:	«Как	же	я	могу	руководить,	если	не	ощущаю,	не	вижу	такого
главнейшего	 процесса	 хотя	 бы	 в	 частностях,	 в	 разрозненных
наблюдениях?..»

Его	 наблюдения	 подсказывали,	 что	 партия	 имеет	 сейчас	 огромную
поддержку	самых	широчайших	слоев	народа,	—	да	и	как	могло	быть	иначе,



когда	социализм	одержал	столько	замечательных	побед,	когда	дела	в	стране
идут	все	лучше	и	лучше!	Как	же	может	быть,	что	внутри	партии	действует
столько	 врагов?	 Было	 время,	 внутрипартийная	 борьба	 отражала	 напор
мелкобуржуазной	стихии,	за	троцкистами	и	правыми	стояли	определенные
классовые	группы.	А	сейчас,	когда	буржуазия	и	кулачество	ликвидированы,
где	 же	 почва	 для	 активизации	 враждебных	 сил?	 Это	 было	 неясно
Чубакову…

Остатки	 разбитых	 вражеских	 групп?..	 Чубакову	 немало	 пришлось
бороться	 со	 всякими	 оппозиционерами	 в	 тот	 период,	 когда	 они	 еще
сохраняли	видимость	партийности	и	цеплялись	за	свое	место	в	партии,	—
так	 было,	 но	 их	 давно	 выкинули	 вон.	 Чубаков	 знал	 людей,	 которых
затянуло	 в	 трясину	 троцкизма,	—	как	 быстро	 слетала	 с	 них	партийность,
как	быстро	они	озлоблялись	и	становились	врагами	всего	советского!..	Вот
недавно	 арестовали	Таращука	—	Чубаков	помнил	 его	 в	юности.	Таращук
был	 красноречивейшим	 оратором	 и	 безграничным	 честолюбцем,	 этакий
«наполеончик»	 городского	 масштаба!	 «Наполеончик»,	 видимо,	 в	 жажде
крупной	карьеры	сделал	ставку	на	троцкистов,	просчитался,	начал	крутить
и	 изворачиваться,	 а	 кончил	 самой	 низкопробной	 подпольной
антисоветчиной.	 Конец	 таких,	 как	 он,	 закономерен.	 Всю	 свою
сознательную	 жизнь	 Чубаков	 боролся	 с	 ними	 и	 ненавидел	 их:	 эти
людишки,	 когда-то	 считавшиеся	 коммунистами	 и	 изменившие	 партии,
были	для	Чубакова	самым	презренным	отребьем,	чем-то	склизким	и	лично
отвратительным…	 Но	 так	 ли	 их	 много?	 И	 тем	 более	 —	 много	 ли	 их
удержалось	в	рядах	партии?..

Чубаков	 знал	 и	 таких	 коммунистов,	 что	 по	 невежеству	 или
неопытности	 подпали	 под	 влияние	 троцкистской	 демагогии,	 но	 сумели
понять	 свою	 ошибку,	 раскаялись	 и	 старались	 ее	 отработать.	 Были	 среди
них	 и	 двурушники?	 Вероятно,	 да.	 Притаились	 ли	 они,	 чтобы	 кусать
исподтишка?	Несомненно,	есть	и	такие.	Но	может	ли	их	быть	много,	когда
почва	выбита	у	них	из-под	ног?

Или	я	чего-то	недоглядел?	Впал	в	благодушие?..
Но	ведь	и	 время	 сейчас	другое.	Когда-то	 спорили:	можно	или	нельзя

построить	 социализм,	можно	ли	индустриализировать	 страну	без	помощи
извне…	 Но	 теперь	 вопрос	 решен	 самой	 жизнью!	 Самые	 трусливые
маловеры	—	и	те	видят,	кто	оказался	прав.	Сила	нашего	строя	не	могла	не
пересилить	 демагогию	 и	 сомнения:	 ведь	 за	 эти	 годы	 наша	 правота
подтвердилась	делами,	пользой	для	народа,	для	страны!

Но	 чего	 совсем	 уже	 не	 понимал	 Чубаков:	 как,	 почему	 могли	 стать
врагами	люди	передовые,	активные,	никогда	не	колебавшиеся	в	сторону	от



линии	партии,	такие	люди,	как	Арсений	Стадник?	Товарищ	Арсений	—	так
его	 звали	 в	 шахте.	 Когда	 появлялся	 среди	 шахтеров	 этот	 маленький
подвижный	 человек	 с	 пронзительно-яркими	 глазами,	 оживлялись	 даже
заядлые	 нелюдимы.	В	 любое	 дело	 он	 вкладывал	 сердце	—	 в	 этом	 нельзя
ошибиться.	 Чубаков	 учился	 у	 Арсения	 Стадника	 партийности	 и	 умению
общаться	 с	 людьми…	 Как	 же	 могло	 случиться,	 что	 Стадник	 оказался
врагом.	И	враг	ли	он?..

Особенно	придирчиво	думал	он	о	своем	недруге,	до	недавнего	времени
работавшем	 в	 области,	 о	 Гаевом.	 С	 Гаевым	 он	 много	 ссорился,	 главным
образом	 из-за	 средств	 на	 благоустройство	 города.	 Благоустройство	 и
озеленение	были	«коньком»	Чубакова,	а	Гаевой	считал,	что	для	них	еще	не
пришло	 время,	 и	 жестко	 срезал	 ассигнования.	 У	 Гаевого	 вообще	 было
много	недостатков,	а	Чубаков	в	запале	споров	еще	преувеличивал	их…	Но
никогда	 он	 не	 сомневался	 при	 этом,	 что	 Гаевой	 —	 коммунист,	 который
душу	отдаст	за	дело	партии.	Да	и	почему	рабочий,	участник	гражданской
войны,	 партийный	 работник,	 боровшийся	 за	 линию	 партии	 против	 всех
оппортунистов,	какие	только	были,	—	почему,	ради	чего	он	мог	продаться
врагам?

При	всех	режимах,	кроме	советского,	Гаевой	был	бы	эксплуатируемым
бедняком,	 парией.	 Как	 понять	 психологию	 подобного	 отступничества	 от
своего	класса,	своего	строя,	да	еще	в	годы	величайших	социалистических
побед?

Об	этом	много	думал	и	этого	не	мог	понять	Чубаков.
Допустить,	 что	ни	Стадник,	ни	Гаевой	не	 враги?	Что	их	оклеветали?

Но	это	не	единичные	случаи.	Допустить,	что	я	слеп,	наивен,	что	в	партии
действительно	 много	 притаившихся	 врагов	 и	 перерожденцев?	 Но	 откуда
они	взялись	в	таком	количестве?	Как	они	сформировались	такими	вопреки
своим	биографиям,	вопреки	великой	направляющей	и	воспитывающей	силе
партии?

И	 что	 же	 делать	 мне,	 как	 руководить	 этой	 суровой	 очистительной
работой,	не	понимая	истоков	процесса?..

А	если	в	данном	случае…
Он	испугался	обнаженно	выступившей	мысли	и	не	договорил	ее	даже

самому	 себе.	 Он	 не	 мог	 допустить,	 что	 он	 прав,	 а	 Сталин	 не	 нрав.	 Нет,
конечно,	он	еще	не	разобрался,	недодумал,	он,	видимо,	и	впрямь	слишком
увлекся	радостными	успехами	строительства	и	потерял	классовое	чутье…

Но	тогда	что	же	ему	говорить	сегодня,	сейчас?..
Шесть	часов	коллективно	думали	пятьсот	коммунистов.	Он	чувствовал

накал	 страстей	 и	 бремя	 их	 раздумий.	 Он	 видел,	 что	 они	 хотят	 в	 каждом



случае	 решить	 правильно,	 но	 часто	 не	 могут	 разобраться,	 кто	 прав.	 Есть
среди	них	и	люди,	 готовые	бездумно	выполнять	директиву,	да	еще	свести
при	этом	личные	счеты	или	заработать	личный	авторитет…	Исаев,	похоже,
карьерист	и	проныра,	а	погубил	одного	из	лучших	инженеров-коммунистов
Коксохима	и	на	этом	пролез	в	главные	технологи.	Или	Алферов…	Казался
просто	 канцеляристом,	 а	 теперь	 проявился	 этаким	 воинствующим
перестраховщиком;	 как	 он	позировал	 сегодня	и	 как	нечестно	наклепал	на
этих	славных	ребят!

Так	что	же	я	должен	делать?	Ударить	по	ним?..
Такой,	 как	 Исаев,	 сразу	 начнет	 «катать»	 заявления	—	 теперь	 уже	 на

меня.	 И	 еще	 кое-кто	 обрадуется	 случаю	 насолить	 прижимистому
секретарю…

Да	 что	 я,	 трушу?	 Это	 же	 подлая,	 трусливая	 мыслишка!	 Имею	 ли	 я
право	 бояться	 за	 себя,	 когда	 я	 отвечаю	 перед	 партией	 за	 все,	 что	 тут
происходит	и	решается?

Но,	 может	 быть,	 лучше	 совсем	 не	 останавливаться	 на	 частных
вопросах,	а	заняться	ими	потом,	в	рабочем	порядке?	Сделать	сейчас	общее
короткое	заключение?	И	люди	устали…

—	 Кто	 за	 то,	 чтобы	 прекратить	 прения?	 —	 донеслось	 до	 него.	 —
Принято.	Заключительное	слово	имеет	товарищ	Чубаков.

Пробираясь	между	стульями	к	трибуне,	Чубаков	мысленно	утвердился
в	последнем	решении	—	сделать	короткое	заключение,	не	касаясь	частных
вопросов.

Подыскивая	первые	слова,	он	вглядывался	в	обращенные	к	нему	лица
коммунистов,	потому	что	без	живого	ощущения	аудитории	вообще	не	умел
говорить.	Чего	они	ждут	от	него	сегодня?

Сердце	 его	 дрогнуло	 и	 забилось	 сильнее:	 страстное	 ожидание,
надежда	и	доверие	тянулись	к	нему	из	зала.	«Наш	Чубак»	—	так	они	звали
его.	И	Чубак	не	смел	обмануть	их	доверие.

—	 В	 сложной	 обстановке	 беспощадного	 выкорчевывания
действительных	 врагов	 коммунисты	 должны	 сохранять	 ясность	 мысли	 и
классового	 чутья,	 —	 резко	 сказал	 он	 и	 почувствовал	 безмолвный,	 но
горячий	отклик	собрания.

Как	 всегда,	 когда	 он	 общался	 с	 людьми,	 его	 собственные	 мысли
становились	ясней,	четче.	Врагов	нужно	корчевать	безжалостно.	Но	нельзя
терять	 доверие	 к	 людям,	 нельзя	 бить	 своих.	 Моя	 задача	 вот	 здесь,	 в
руководимой	 мною	 организации,	 —	 не	 допускать	 перехлестов	 и
несправедливости.

Уяснив	задачу	самому	себе,	он	заговорил	свободно	и	откровенно,	как



говорил	 всегда,	 не	 увиливая	 от	 сложного,	 с	 полным	 уважением	 к
товарищам	по	классу.

Он	 не	 обошел	 ни	 одного	 трудного	 вопроса.	 Высказал	 свое	 мнение	 о
каждом	коммунисте,	о	котором	тут	говорилось.

—	 …Знакомился	 и	 я	 с	 «делом»	 Светова.	 Даже	 с	 профессором
Китаевым	 побеседовал.	 Что	 сказать	 вам	 об	 этом	 почтенном	 старичке?
Юлит,	 крутит,	 хихикает:	 да,	 мол,	 подписал	 Светов	 одну	 телеграммку,	 я
лично	 не	 в	 обиде,	 да	 только,	 говорят,	 партбюро	 предъявило	 ему	 какие-то
партийные	 обвинения…	 Спрашиваю	 о	 проекте	 подземной	 газификации:
одобряете	 вы	 его?	 Хорош	 проект?	 Опять	 юлит,	 запинается:	 с	 одной
стороны,	 с	 другой	 стороны…	 Нет	 товарищи,	 не	 отдам	 я	 ради	 него
шахтерского	выдвиженца	коммуниста	Светова!	Не	отдам!

Собрание	 отозвалось	 таким	 одобрением,	 что	 у	 Чубакова	 дыхание
перехватило:	понимают	же	люди,	чувствуют,	где	правда!

—	 Товарищ	 Алферов	 поторопился	 ошельмовать	 коммуниста
Мордвинова,	 который	 заступился	 за	 Светова.	 А	 мне	 Мордвинов
понравился.	Смело,	по-партийному	поступил!	Видит,	что	неверно	осудили
человека,	—	встал	и	сказал.	А	как	же	иначе?	Как	же	мы	разберемся,	кого
исключили	зря,	а	кого	—	не	зря,	если	люди,	знающие	исключенного,	будут
трусливо	помалкивать?

Из	 зала	 кричали:	 «Правильно!»	Но	 теперь	 Чубаков	 заметил	 и	 людей
насторожившихся,	недовольных.	Вон	Исаев	глядит	исподлобья,	как	сыч.

—	 Товарищ	 Исаев	 возмущался,	 что	 взяли	 на	 опытную	 станцию
инженера	Маркушу.	А	кто	создал	«дело»	Маркуши?	Исаев	и	создал!	Создал
потому,	что	Маркуша	с	товарищами	наступали	ему	на	пятки,	смело	вводили
новую	 технологию	 на	 коксовой	 печи,	 а	 технолог	 Исаев	 испугался
ответственности.	 Чего	 он	 только	 не	 приписал	 Маркуше!	 А	 теперь	 метод
Маркуши	введен	и	на	других	печах,	Исаев	повышение	получил	на	успехе
этого	метода!	В	газетах	пишут:	под	руководством	технолога	Исаева…	Что
это	такое,	товарищи?	По-моему,	бесстыдство.

—	 Маркуша	 —	 троцкист!	 —	 исступленно	 закричал	 Исаев.	 —	 Вы
защищаете	троцкиста!

Зал	притих.
В	президиуме	за	спиной	Чубакова	кто-то	громко	и	горестно	вздохнул.
Чубаков	 вынул	 из	 кармана	 брошюрку	 с	 речью	 Сталина,	 разыскал

нужную	страницу	и	начал	читать:
—	 «…Как	 практически	 осуществить	 задачу	 разгрома	 и

выкорчевывания	японо-германских	агентов	троцкизма?	Значит	ли	это,	что
надо	бить	и	выкорчевывать	не	только	действительных	троцкистов,	но	и…



тех,	которые	имели	когда-то	случай	пройти	по	улице,	по	которой	проходил
тот	или	иной	троцкист?»	И	дальше:	«Такой	огульный	подход	может	только
повредить	делу	борьбы	с	действительными	троцкистскими	вредителями	и
шпионами».	Вот	как	ставит	вопрос	товарищ	Сталин.	А	как	поставил	вопрос
Исаев?	На	основе	анонимки	обвинил	Маркушу	в	троцкизме	только	потому,
что	 восемнадцатилетний	 студент	 нашел	 листовку,	 вместе	 с	 товарищами
разобрался,	что	она	троцкистская,	разорвал	ее,	да	еще	плюнул	на	обрывки.

Исаев	втянул	голову	в	плечи,	растерянно	крикнул:
—	Я	же	только	сигнализировал!
—	 Так	 ведь	 и	 сигнализировать	 нужно	 подумавши,	 —	 отозвался

Чубаков	под	общее	одобрение.	—	А	вы	подхватили	анонимку,	потому	что
она	 помогла	 вам	 насолить	 человеку,	 который	 вас	 критиковал	 за
техническую	трусость.	И	партбюро	ужаснулось,	прочитав	анонимку.	И	мы
проштемпелевали	 ваше	 решение,	 тоже	 ужаснувшись.	 Но	 мне	 лично
стыдно,	что	мы	поверили	анонимке.	Я	больше	верю	товарищам	Маркуши:
они	не	побоялись	написать	 свидетельства	и	подписаться	полным	именем.
Знали,	что	рискуют	партбилетами,	а	встали	за	правду.	И	хорошо	сделали.

Когда	 Чубаков	 закончил	 и	 присел	 к	 столу	 президиума	 рядом	 с
секретарем	 Азотно-тукового	 завода,	 с	 которым	 его	 связывала	 давняя
дружба,	тот	встревоженно	шепнул:

—	Ох,	Чубак,	открытая	душа!	Хлебнешь	ты	горюшка!
Но	Чубаков	смотрел	в	зал,	откуда	приливали	к	нему	волны	сочувствия,

уважения	 и	 душевного	 тепла.	 Люди	 верили	 своему	 Чубаку,	 и	 Чубак	 не
обманул	 их.	 Есть	 среди	 них	 и	 такие,	 как	Исаев,	 которым	 он	 наступил	 на
мозоль?	Ну	их	к	черту,	пусть	злятся…

Он	чувствовал	 сейчас	 только	физическую	усталость	и	 глубокое,	 ни	 с
чем	не	сравнимое	счастье	исполненного	партийного	долга.

В	 домике	 Световых	 никогда	 не	 бывало	 так	 тесно	 и	шумно.	 Все,	 что
нашлось	и	у	Марьи	Федотовны,	и	у	Кузьменок,	было	щедро	выставлено	на
стол.	 Стульев	 не	 хватило,	 на	 две	 табуретки	 положили	 гладильную	 доску,
Саша	 и	 Люба	 уместились	 в	 обнимку	 на	 одном	 стуле.	 Разговор	 шел
сбивчивый,	на	восклицаниях.	И	над	всем	царил	Алымов	—	громогласный,
с	лицом	фанатика,	с	глазами,	сверкающими	из-под	набрякших	век.

Катерина	молча	сидела	за	столом,	положив	подбородок	на	сцепленные
пальцы.	Она	очень	устала	и	не	могла	есть,	только	пила	и	пила	горячий	чай.
Временами	она	опускала	глаза	и,	отключившись	от	всего,	что	происходило
вокруг,	 прислушивалась	 к	 движениям	 желанного	 существа,	 которое
энергично	 толкалось	 в	 стенки	 ее	 живота.	 Когда	 существо	 переставало



толкаться,	 она	 с	 улыбкой	поднимала	 глаза	и	 смотрела	на	 блаженное	 лицо
брата,	 на	 Алымова,	 на	 бывшего	 кавалериста	 Ваню	 Сидорчука,	 слушала
сбивчивый	разговор	и	заново	переживала	этот	длинный	вечер	—	первое	в
ее	жизни	 собрание	 городского	партийного	 актива!	—	свое	 выступление	и
похвалы	 товарищей,	 свои	 сомнения	 и	 тревогу,	 громовое	 выступление
Алымова	и	удивительную	речь	Чубака,	удивительную	и	все	же	ту	 самую,
какую	 она	 ждала	 от	 него,	 какую	 только	 и	 мог	 произнести	 коммунист-
руководитель.	 И	 все,	 что	 поднимало	 и	 радовало	 ее	 в	 этот	 напряженный,
трудный	 вечер,	 теперь	 сливалось	 для	 нее	 в	 единое	 понятие	 правды	 —
большой	и	главной	правды,	рождаемой	в	борьбе.	Только	не	надо	робеть,	не
надо	 бояться.	 Мы	 не	 смолчали,	 не	 испугались	 —	 и	 вот,	 все	 вместе	 —
победили…

—	Они	ж	 и	 меня	 чуть	 не	 свернули	 с	 дороги,	 эти	 Колокольниковы	 и
Олесовы!	—	возбужденно	говорил	Алымов.	—	Совсем	было	задурили	мне
голову,	но	я	разобрался	в	их	махинациях!	—	Он	обнял	Пальку	и	через	стол
улыбнулся	 Катерине.	 —	 А	 теперь	 мы	 будем	 вместе.	 Вместе	 до	 победы!
Теперь	я	ваш	весь,	с	потрохами!	Ух,	и	двинем	же	мы!..

Поселком	давно	завладела	ночь.	Запоздалые	гуляки	и	те	угомонились.
Собаки	 перестали	 тявкать,	 забились	 в	 свои	 конуры	 и	 дремали,	 время	 от
времени	 настораживая	 ухо,	 потому	 что	 издалека,	 из-за	 стен	 и	 стекол,
доносились	глухие	звуки	человеческих	голосов.

Всю	 ночь	 звучали	 эти	 голоса	 и	 сияли	 два	 окошка,	 отбрасывая	 в
темноту	дымящиеся	полосы	света.
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Пришла	 весна,	 ветреная,	 влажная,	 с	 непролазной	 грязью	 немощеных
дорог,	с	лужами	—	морем	разливанным,	с	терпкими	запахами	оживающей
степи.	 Даже	 в	 городе,	 чуть	 потянет	 ветром,	 пахло	 мокрой	 землей,
преющими	 прошлогодними	 травами	 да	 подмешанным	 к	 этим	 степным
запахам	неизбежным	донецким	дымком.

В	один	из	весенних	дней	Катерина	родила	дочку.
Родила	в	диких	болях,	 от	 которых	 туманилось	 сознание.	Опоминаясь

ненадолго,	Катерина	видела	большое	окно,	голубизну	ясного	неба	за	ним	и
верхушки	 столба,	 на	 котором	 ослепительно	 сверкали	 изоляторы.	 Она
прижмуривалась	 и	 всем	 своим	 существом	 ощущала:	 это	 жизнь,	 так
рождается	жизнь…	Потом	она	уже	не	ощущала	ничего,	кроме	боли,	хватала
ртом	воздух	и	сдержи	вала	крик,	потому	что	кричать	казалось	стыдным.



—	 Ну	 и	 девица!	 —	 услыхала	 она	 сквозь	 полузабытье	 и	 не	 сразу
поняла,	что	это	ее	девица,	что	у	нее	родилась	дочка,	а	не	сын.	Но	тут	же	ей
почудилось,	 что	 она	 и	 хотела	 дочку,	 что	 это	 замечательно	 —	 дочка!
«Володечка,	у	нас	дочка.	Твоя	дочка».

Ослепительно	 сверкали	 изоляторы.	 Ослепительно	 сияло	 небо.	 И
незачем	плакать,	когда	все	хорошо,	хорошо,	хорошо…

Она	 заснула.	 И	 спала	 целые	 сутки,	 неохотно	 просыпаясь,	 чтобы
поесть,	 умыться,	 поглядеть	 на	 чужих	 детей.	 Дочку	 не	 приносили	 —
оказалось,	первые	сутки	кормить	нельзя.	Вечером	Катерина	упросила	няню
принести	 девочку	 хоть	 на	 минуту.	 Белый	 пакетик	 был	 крошечным,	 среди
пеленок	розовело	неосмысленное	личико	с	расплывчатыми	чертами,	глаза
плотно	закрыты,	чуть	видны	белесые	реснички,	губешки	сжаты.	Никакого
сходства	нельзя	уловить	в	этом	личике.	И	дыхания	не	слышно.

—	Няня,	она	не	дышит!
—	Еще	как	дышит-то!	Здоровущая	девка.
В	 это	 время	 здоровущая	 девка	 забавно	 сморщилась	 и	 чихнула,	 как

настоящий	человек.
—	На	здоровье,	—	сказала	няня,	забирая	пакетик.	—	Ну,	чего	плачешь-

то?	Отдыхай	пока,	еще	намаешься	с	ней.
Няня	 не	 понимала:	 никакие	 заботы	 не	 могут	 быть	 в	 тягость,	 любая

маета	будет	счастьем.	Володечка,	я	ее	буду	растить	здоровой	и	хорошей.	Я
и	 заочный	 обязательно	 кончу:	 дочка	 пойдет	 в	 школу,	 и	 я	 буду	 в	 той	 же
школе	учить.	Я	с	нею	дружить	буду.	С	кем	же	мне	еще	—	душа-то	в	душу!
С	нею…

Она,	 с	 нею,	 для	 нее	 —	 так	 думала	 Катерина.	 Мальчика	 назвала	 бы
Владимиром.	А	дочку	как?

Передач	и	записок	приносили	много.	От	мамы,	от	стариков	Кузьменок,
от	друзей	и	подруг,	от	товарищей	по	компрессорной,	из	партбюро	шахты	и
даже	от	Никиты.	Палька	написал	в	записке:	«Привет	маленькой	Светланке
от	 дяди».	 Светланке?..	 Почему	 он	 так	 решил?	 Когда	 принесли	 кормить,
Катерина	вгляделась	в	личико	дочери	и	подумала:	пожалуй,	действительно
Светланка.	 Светланка	 Светова?	 Светланка	 Кузьменко?	 Она	 не	 знала,
разрешат	 ли	 зарегистрировать	 ребенка	 на	 фамилию	 Вовы.	 Может,	 если
пойти	вместе	с	Кузьмой	Ивановичем,	удастся?..

На	 третий	день	принесли	цветы	и	конверт	при	них.	В	конверте	была
записка	 на	 плотной	 глянцевой	 карточке:	 «С	 почтительным	 восхищением
целую	Вашу	руку.	Алымов».

Катерина	 долго	 разглядывала	 колючий	 почерк;	 крупную	 прописную
букву	 в	 слове	 «Вашу»	 —	 от	 нее	 веяло	 этим	 самым	 почтением;



размашистую	 отчетливую	 надпись	 —	 в	 ней	 проступала	 властная
самоуверенность.

Цветы	были	нездешние,	незнакомые	Катерине.	Откуда	он	раздобыл	их,
напористый	человек?

Она	сунула	конверт	в	тумбочку	и	вернулась	мыслями	к	дочке.	Она	не
хотела	думать	об	этом	человеке.

Он	 часто	 останавливался	 у	 них	 во	 время	 своих	 наездов	 в	 Донбасс.
Марья	 Федотовна	 благоговела	 перед	 Алымовым	 —	 для	 матери	 он	 был
большой	начальник,	выручивший	из	беды	ее	сына.

Катерину	 он	 стеснял.	 В	 последний	 месяц	 беременности	 ей	 хотелось
покоя,	а	приезды	Алымова	вносили	беспокойство,	шум,	сутолоку.	Катерина
радовалась,	 что	 с	 помощью	Алымова	 дела	 на	 стройке	 «завертелись»,	 по,
когда	он	бывал	в	доме,	ей	казалось,	что	и	в	доме	все	вертится.

Алымов	обращался	к	ней	с	трогательной	почтительностью.	Иногда	она
ловила	 его	 взгляд,	 сверкающий	 восхищением,	 и	 это	 ее	 смущало.	 Она
чувствовала	себя	неловкой,	движения	становились	скованными.	Ну	чего	он,
в	самом	деле?	Нашел	время…

Люба	 часто	 приходила	 вместе	 с	 Сашей,	 по	Любу	Алымов	 просто	 не
замечал,	жена	и	жена,	здравствуйте	—	до	свидания.	А	Катерину	просил:

—	Посидите	с	нами,	Катерина	Кирилловна,	посветите	нам.
Посветите…
Началось	 это	 с	 крупного	 спора,	 возникшего	 во	 второй	 приезд

Алымова.
На	опытной	станции	Катенина	вот	уже	третий	месяц	предпринимались

разнообразные	 попытки	 добиться	 успеха.	 Катенин	 и	 его	 помощники
проявляли	 упорство	 и	 энергию.	В	 одном	 из	 опытов	 им	 удалось	 получить
горючий	газ	неплохого	состава,	но	газ	шел	недолго,	быстро	теряя	качество.
Это	доказывало,	что	подземная	газификация	угля	возможна,	но	ясно	было,
что	 верное	 решение	 пока	 не	 найдено;	 из	 заложенных	 в	 пласт	 патронов
взорвалось	не	больше	четверти,	да	и	те	никакого	эффекта	не	дали.

В	Углегазе	утратили	интерес	к	опытам	Катенина	и	к	нему	самому.	Он
познал	 всю	 горечь	 пренебрежения.	 Ему	 урезывали	 смету,	 штаты,
снабжение.	Ему	не	дали	денег	на	вскрытие	подземного	генератора,	то	есть
отняли	возможность	изучить,	что	же	происходило	под	землей…

Прилетев	из	Москвы,	Алымов	вскользь	сообщил	об	этом,	добавив,	что
Олесов	наводит	экономию,	а	Колокольников	поглощен	подготовкой	опытов
на	 подмосковной	 станции,	 созданной	 по	 проекту	 Вадецкого	 —
Колокольникова	с	«вариациями»	Граба.

Палька	 и	 Липатов	 выслушали	 Алымова	 и	 завели	 разговор	 о



собственных	делах,	но	Саша	поморщился	и	сказал:
—	Неправильно	с	ним	поступают.	Нелепо.
Разгорелся	 спор.	 Саша	 считал,	 что	 вскрытие	 первого	 подземного

генератора	даст	поучительные	для	всех	данные,	а	самого	Катенина	нужно
привлечь	 к	 участию	 и	 в	 других	 опытах.	 Пальке	 совсем	 не	 хотелось
вмешательства	Катенина	в	работу	станции	№	3,	он	оберегал	сложившийся
коллектив…

Катерина	прислушивалась	к	спору	и	вникала,	что	кроется	за	словами
каждого.	 Саша	 думает	 о	 пользе	 дела	 —	 и	 непримиримо	 откидывает	 все
прочее.	Палька	ревнует.	А	что	Алымов?	Алымов	попросту	утратил	интерес
к	человеку,	на	которого	недавно	возлагал	надежды.

—	 Почему	 вы	 о	 самом	 Катенине	 не	 подумаете?	—	 спросила	 она,	 и
спорящие	 удивленно	 воззрились	 на	 нее,	 так	 как	 обычно	 она	 не
вмешивалась	в	их	беседы.

—	Что	значит	о	Катенине?	—	огрызнулся	Палька.
—	А	то	значит,	—	гневно	сказала	Катерина,	—	что	человек	изобретал,

мучался.	 Ему	же	 обидно.	Почему	 вы	 так	 легко	 отсекаете	 его?	Почему	 не
подумаете,	как	облегчить	ему	неудачу?

В	тот	вечер,	прощаясь	с	Катериной,	Алымов	неожиданно	поцеловал	ее
руку:

—	За	благородство	ваше.
Вспоминая,	 Катерина	 видела	 в	 слове	 «ваше»	 большую	 прописную

букву.
Вторично	Катерина	вмешалась,	когда	речь	зашла	о	Маркуше.
Палька	 давно	 получил	 партийный	 билет	 и	 как	 будто	 успел	 забыть	 о

перенесенных	 мучениях,	 а	 дело	Маркуши	 не	 сдвинулось.	 Ходили	 слухи,
что	 Исаев	 написал	 жалобу	 в	 Москву,	 что	 у	 самого	 Чубака	 большие
неприятности…	 Облегчая	 друзьям	 нелегкое	 решение,	 Маркуша	 подал
заявление	об	уходе	с	работы	и	решил	поступить	печником	в	горжилстрой.

—	Все-таки	печи,	хоть	и	не	коксовые,	—	угрюмо	шутил	он.
Алымов	открыто	радовался	заявлению	Маркуши:
—	 Какой	 бы	 он	 там	 ни	 был,	 виноватый	 или	 нет,	 а	 дело	 важней.

Затаскают	из-за	него…	Отпустите	—	и	всем	легче.
Липатов	 томился.	 Его	 пугала	 возможность	 новых	 неприятностей,	 по

было	жаль	товарища,	да	и	механика	найти	нелегко.
Саша	при	 разговоре	не	 присутствовал,	 однако	 было	известно,	 что	 он

против	ухода	Маркуши.	Палька	сидел,	обхватив	голову	руками,	взъерошив
волосы,	 и	 молчал.	 Катерина	 знала,	 что	 сам	 он	 Маркушу	 ни	 за	 что	 не
отпустил	бы,	но	сейчас	ему	трудно	настаивать,	ответственность	падет	не	на



него,	а	на	Липатова.
И	вдруг	Алымов	спросил:
—	А	вы	что	скажете,	Катерина	Кирилловна?
Все	 трое	 уставились	 на	 нее,	 как	 на	 судью.	 А	 как	 она	 могла	 судить?

Отвечать	не	ей.
—	Ребенок	у	него…	—	проронила	она	с	тоской,	но	тут	же	поняла,	что

и	 не	 в	 этом	 дело,	 а	 в	 них	 самих,	 в	 их	 совести,	 в	 том,	 как	 они	 завтра
посмотрят	 в	 глаза	 друг	 другу.	 —	 Сами	 потом	 глаза	 отводить	 будете,	 —
сурово	сказала	она.	—	Вы	же	знаете,	что	вины	за	ним	нет.	Сами	написали	и
припечатали,	 ответственности	 не	 испугались.	 Что	 ж	 теперь	 отступать	 с
полдороги!

Вопрос	разрешился	хитростью	Липатова	—	поразмыслив,	он	написал
на	 заявлении	 Маркуши:	 «Задержать	 до	 подыскания	 нового	 механика».
Затем	 поехал	 в	 горком	 и	 попросил	 квалифицированного	 механика-
коммуниста	 вместо	 Маркуши.	 Инспектор	 горкома	 покряхтел,	 записал	 в
блокнот	заявку	и	обещал	поискать.	Оба	понимали,	что	квалифицированные
механики	без	работы	не	ходят.

—	 Прямой	 напорется,	 кривой	 пройдет,	 —	 посмеивался	 Липатов.	 —
Пусть	хоть	Исаев	явится,	скажу:	сам	ищу,	и	заявка	в	горкоме;	если	у	тебя
механик	свободный	болтается,	давай!

Палька	 веселился:	 прямо	 или	 криво,	 но	 Маркуше	 отсрочка,	 а	 там,
наверно,	и	решится	его	дело.	Алымов	поглядел	на	задумавшуюся	Катерину.

—	А	вы,	Катерина	Кирилловна,	хотели	бы	только	прямо,	любой	ценой
прямо?

—	Я	хочу,	чтоб	не	нужно	было…	криво.
Палька	пошел	проводить	Липатова.	Алымов	сидел	напротив	Катерины

и	пристально	смотрел	на	нее.
—	 А	 я	 ведь	 боюсь	 вас,	 Катерина	 Кирилловна,	 —	 его	 длинные

пожелтевшие	 от	 табака	 пальцы	 нервно	 мяли	 скатерть,	 —	 каждый	 шаг
прикидываю,	как	вам	покажется.

Вошла	 Марья	 Федотовна,	 собрала	 посуду.	 Катерина	 хотела
воспользоваться	этим	и	ускользнуть	вслед	за	матерью.

—	 Куда	 же	 вы?	 —	 воскликнул	 Алымов,	 вскакивая.	 —	 Побудьте	 со
мной.	 Гляжу	 на	 вас	 и	 думаю:	 откуда	 вы	 взялись	 тут	 такая?	 Сколько
встречал	женщин…	всегда	был	сильнее,	власть	свою	над	ними	чувствовал.
А	вы	только	глаза	вскинете	—	и	хочется	быть	кротким,	как	теленок.

Позднее	Катерина	сообразила,	что	можно	было	отшутиться:	«Теленка
из	 вас	 все	 равно	 не	 получится»,	—	 а	 тогда	 растерялась,	 как	 девчонка,	—
глаз	не	поднять,	руки	девать	некуда.



—	Я	пойду,	—	пробормотала	она,	не	двигаясь	с	места.
—	Устали?	—	заботливо	спросил	он,	и	на	его	некрасивом,	немолодом,

с	 набрякшими	 веками	 лице	 появилось	 несвойственное	 ему	 выражение
бережности	и	ласки.	—	Ну	идите,	спите.

Ничего	 плохого	 в	 этом	 не	 было.	 Но	 почему	 казалось,	 что	 и
бережностью	своей	он	вторгается	в	ее	жизнь,	где	все	уже	решено?	Не	в	нем
дело,	 что	 ей	 этот	 заезжий	 пожилой	 человек!	 Но	 слова	 его	 поднимают
сумятицу	в	душе	и	ожидание	чего-то,	что	еще	может	случиться.

Вечерняя	смена	стекалась	к	шахте,	когда	Кузьминишна	проехала	через
весь	поселок	на	старенькой	бричке,	обычно	возившей	шахтное	начальство
в	 город.	 Шахтеры	 приветствовали	 ее,	 она	 кланялась	 направо	 и	 налево,
прижимая	к	себе	объемистый	узел,	и	все	понимали	—	торжественный	день
у	Кузьменок,	бабушка	едет	за	внучкой.

Перед	тем	Кузьминишна	поссорилась	с	Марьей	Федотовной	—	ничего-
то	она	не	понимала,	прости	господи,	индюшка	и	есть!	Хотела	непременно
сама	поехать,	 а	что	толку	от	нее?	И	помощи	никакой,	и	вида	никакого	—
едет	мать	за	безмужней	дочкой…	Не	объяснять	же	ей,	что	и	бричку	нарочно
выхлопотали,	и	Кузьма	Иванович	будет	ждать	у	шахты,	и	весь	их	проезд	по
поселку	—	утверждение	родства,	чести	семьи,	чести	Катерины.

Катерина,	 видимо,	 поняла.	 Не	 захотела	 надеть	 старое	 пальтишко,	 в
каком	на	рассвете	пошла	в	родильный	дом,	затребовала	свое	новое	пальто,
сшитое	 в	 талию,	 и	 нарядную	 косынку,	 шелковые	 чулки	 и	 туфли	 на
каблуках.	Когда	 она	 вышла	 на	 улицу,	 стройная,	 как	 тополек,	—	 казалось,
вернулась	 пора	 ее	 девичества,	 надежд,	 счастливого	 ожидания.	 Только
поступь	была	новая,	степенная	—	мать	идет.	Подобно	свите	королевы,	шли
за	 нею	 няни	 в	 белых	 халатах,	 одна	 несла	 вещи,	 другая	 —	 сверток	 с
ребенком.

Кузьминишна	думала,	что	заплачет,	увидав	внучку,	но	так	торжествен
был	выход	Катерины,	что	для	печали	не	нашлось	места.	Обнялись,	сели	в
бричку.	 Няня	 вручила	 ребенка	 Кузьминишне,	 Кузьминишна	 напомнила
вознице	 —	 не	 торопись!	 Ехали	 медленно,	 чтобы	 все	 видели:	 Кузьменки
внучку	везут.

Возле	 шахты	 бричка	 оказалась	 в	 потоке	 людей,	 выходивших	 после
смены.	 Кузьма	 Иванович,	 отмывшийся	 в	 бане,	 приодетый,	 стоял	 под
часами,	как	было	условлено.	Бричка	остановилась.	Кузьма	Иванович	встал
на	 подножку	 и	 расцеловал	 Катерину,	 заскорузлой,	 в	 черных	 крапинках
ладонью	 припал	 к	 свертку…	потом	 влез	 на	 облучок	 рядом	 с	 возницей,	 и
они	тронулись	под	приветственные	выкрики	шахтеров.



—	С	прибылью!	—	кричали	шахтеры.	—	С	новым	Кузьмёнком!
Кузьминишна	глядела	во	все	стороны,	собирая	улыбки	и	приветствия,

и	держала	внучку	на	вытянутых	руках.
Только	 в	 доме	 Световых,	 положив	 ребенка	 на	 кровать	 и	 откинув

пеленку	с	его	лица,	она	будто	очнулась	и	поняла,	что	Вовы	нет	и	дочка	его
будет	 расти	 в	 чужом	 доме,	 а	 она	 сама	 —	 пришлая	 бабушка	 с	 шаткими
правами…	И	она	заплакала	—	горе	осталось	горем.	Но	ребенок	проснулся,
заверещал	тоненьким	голоском,	и	Кузьминишна	подбежала	к	внучке,	плача
и	смеясь:

—	Ну	что,	родненькая	моя?	Чем	тебе	угодить?
Катерина	позволила	бабушкам	завладеть	ребенком.
Все	 равно	 она	 тут	 главная,	 незаменимая.	 Пока	 не	 пришел	 час

кормления,	 села	 в	 столовой	 с	 Кузьмой	 Ивановичем,	 и,	 как	 она	 ни	 была
переполнена	 материнскими	 чувствами,	 оказалось,	 что	 и	 ко	 всему
остальному	не	утратила	интереса,	все	ей	мило,	обо	всем	хочется	знать:	и	о
своих	 товарищах	 из	 компрессорной,	 и	 о	 делах	 на	шахте,	 и	 о	Никите,	 и	 о
том,	что	нового	в	городе.

Примчался	Палька,	покрутил	Катерину	по	комнате:
—	Да	ты	стала	красавицей,	не	будь	ты	моя	сестра,	влюбился	бы!	А	ну,

покажи	виновницу	торжества!
Палька	 был	 приподнято-счастливый,	 шумный.	 На	 племянницу

поглядел	с	любопытством,	но	без	всякого	понимания.	Он	подтрунивал	над
Катериной,	а	она	над	ним,	они	опять	были	в	веселом	и	озорном	ладу,	как
раньше.	 Кузьминишна	 ценила	 шутку,	 но	 сегодня	 их	 веселость	 немного
коробила.	Зато	Марья	Федотовна	не	могла	нарадоваться:

—	Слава	богу,	Катериночка	совсем	прежняя!
Прибежали	Люба	 с	 Сашей.	Палька	 и	Саша	 вскоре	 ушли	 по	 делам,	 а

Люба	захотела	поглядеть,	как	пеленают	ребенка.
Катерина	 села	 кормить	 —	 уже	 не	 просто	 дочку,	 а	 Светланку,	 семья

одобрила	 имя.	 Словно	 почувствовав,	 что	 ее	 хотят	 рассмотреть	 честь
честью,	 Светланка	широко	 раскрыла	 глазенки,	 тускло-синие,	 окруженные
редкими	белесыми	ресничками.

Сосала	деловито,	чуть	захлебываясь.	Выпростала	крохотную	ручонку
из	пеленок	и	начала	водить	ею	по	материнской	груди.

—	Глазки	Вовины,	—	прошептала	Люба.
—	 Говорят,	 у	 новорожденных	 у	 всех	 синие,	 настоящий	 цвет	 потом

появляется,	—	также	шепотом	сказала	Катерина.
—	 А	 я	 помню	 Вову	 таким	 —	 ну,	 вылитый	 она	 Вова,	 —	 уверяла

Кузьминишна.	—	У	меня	карточка	есть,	сама	увидишь.



—	Правда?!
Ей	 хотелось,	 чтобы	 это	 было	 правдой,	 чтобы	 в	младенческих	 чертах

ожил	Вова.	Странно,	с	рождением	дочки	память	о	любимом	не	разгорелась,
а	 будто	 гасла.	 Само	 по	 себе	 требовательное,	 хваткое,	 очень	 жизненное
существо	лежало	на	ее	руках	и	напоминало	только	о	самом	себе.	Все	в	нем
было	чудесно	и	неповторимо,	все	только	начиналось.	И	мысли	тянулись	за
ним	—	не	в	прошлое,	а	в	будущее.	Она	старалась	восстановить	облик	Вовы,
но	 возникали	 отдельные	 черточки	 —	 застенчивая	 полуулыбка,	 какою	 он
встречал	 ее,	 подрагивание	 губ	 в	 минуту	 ссор,	 упрямый	 наклон	 головы,
коричневая	 родинка	 на	 веке…	 Черточки	 мелькали	 и	 таяли,	 таяли…
Растают,	 а	 совсем	 близко,	 наяву	 —	 розовое	 личико,	 окаймленное	 белой
пеленкой,	 смешные	реснички,	 то	 взлетающие,	 то	 сонно	опускающиеся	на
тускло-синие	 глаза;	 глаза	 пристально	 смотрят	 куда-то	 и	 еще	 ничего	 не
научились	 примечать,	 узнавать.	 Что	 они	 видят?	 Уже	 есть	 у	 них	 какое-то
свое	 выражение.	 Почему	 они	 вдруг	 поворачиваются	—	 на	 звук,	 на	 свет?
Ручонка	выпросталась	—	зачем?	Что	она	пытается	найти,	схватить?	Живое
чудо.	 Земное,	 осязаемое.	 Перед	 ним	 прошлое	 —	 сон.	 И	 то,	 что	 вдруг
потрясло	 осенью,	 признание	 Игоря,	 женская	 тревога	 —	 тоже	 сон.	 И
глянцевитая	карточка	с	колючей,	напористой	надписью	—	тоже.	Забыла	ее
в	тумбочке	—	и	хорошо.

К	 вечеру	 началось	 паломничество	 поздравителей.	 Катерина	 уже	 не
могла	встречать,	разговаривать,	провожать	—	ноги	подгибались.	Выходила
ненадолго,	 показывала	 дочку	 —	 и	 опять	 скрывалась.	 Мать,	 старики
Кузьменки	и	Люба	всех	принимали,	отвечали	на	расспросы,	угощали	кого
чаем,	а	кого	и	водочкой.

Под	конец	пришли	Степа	Сверчков	с	Клашей	Весненок.	Что	они	часто
бывают	вдвоем,	все	знали,	но	приход	Клаши	к	Световым	был	неожидан	—
жила	Клаша	не	в	поселке,	а	в	городе,	знакомы	не	были,	Катерину	впервые
увидала	 на	 собрании.	 Видимо,	 и	 сама	 Клаша	 ощущала	 неловкость	 —
краснела,	 оглядывалась,	 никак	 не	 могла	 включиться	 в	 разговор.	 Она
принесла	подарок	новорожденной	—	маленькую	серебряную	ложку.

—	Эту	ложечку	когда-то	мне	«на	зубок»	подарили,	—	розовея,	сказала
она.	—	Мама	говорит,	она	счастливая.

—	 Чего	 ж	 ты	 счастливую	 передариваешь?	 —	 лукаво	 спросила
Кузьминишна.	—	Или	в	своем	счастье	уверена?

Клаша	пуще	покраснела	и	покачала	головой.
—	 Нет,	 не	 уверена,	 —	 просто	 ответила	 она.	 —	 Мне	 хотелось	 что-

нибудь	 нужное,	 хорошее	 —	 для	 вас.	 —	 И	 она	 просительно	 улыбнулась
Катерине.



—	Как	это	не	уверена?	—	простодушно	вскричал	Сверчок.	—	Ты	же	у
нас!..	Да	все	тебя…	ценят!

Клаша	дружески	дернула	Сверчка	за	волосы	и	подошла	к	Катерине:
—	Можно	мне…	хоть	одним	глазком?..
Светланка	спала.	Катерина	вытянулась	на	кровати	около	нее,	а	Клаша

присела	 рядом.	 Что	 нужно	 этой	 милой	 девушке?	 Будто	 хочет	 спросить	 о
чем-то,	но	не	решается.

—	Я	Степу	с	детства	знаю,	вместе	коз	пасли.	Хороший	парень!
—	Мой	лучший	друг,	—	заявила	Клаша,	но	не	ухватилась	за	эту	тему,	а

начала	шепотом	рассказывать,	 как	помогали	комсомольцы	строить	дорогу
от	 города	 к	 опытной	 станции,	 как	 теперь	 решили	 взять	 шефство	 над
подземной	газификацией.

—	 А	 у	 вашего	 брата	 все	 уже	 в	 порядке?	 —	 спросила	 она.	 —
Мужественный	он	человек!

Она	 похвалила	 выступление	 Катерины,	 смелость	 Мордвинова,
энергию	Алымова	и	его	умение	говорить	зажигательно.

—	Вот	 я	 не	 умею.	Про	 себя	 все-все	 высказываю,	 а	 выйду	—	 во	 рту
пересыхает	и	слова	куда-то	улетучиваются.

—	А	я	не	боюсь.
—	У	вас	семья	такая	—	смелая.
—	А	 ты	 не	 смелая?	Про	 тебя	 говорят,	 Клаша,	 что	 ты	 из	 всех	 наших

комсомолок	самая	боевая.
—	Ну	какая	я	боевая!
Разговор	 шепотом	 над	 спящей	 Светланкой	 сближал	 их.	 И	 Катерина

решилась	заговорить	с	этой	почти	незнакомой	девушкой	о	том,	о	чем	весь
день	не	смела	заговорить	с	Кузьмой	Ивановичем.

—	 Мы	 с	 Вовой	 не	 были	 зарегистрированы.	 А	 мне	 хочется,	 чтоб
Светланку	записали	на	его	фамилию.	Как	думаешь,	можно?

—	Ну	конечно!	Не	все	ли	равно,	зарегистрированы	или	нет!	По-моему,
когда	двое	любят…

Она	высказывала	свои	взгляды	на	любовь	с	категоричностью	девочки,
еще	ничего	не	пережившей,	но	все	обдумавшей.

—	Ты	не	беспокойся,	—	незаметно	перейдя	на	ты,	говорила	Клаша,	—
я	все	беру	на	себя.	Завтра	же	зайду	в	загс	и	договорюсь,	а	вечерком	забегу	к
тебе,	хорошо?

За	стеной	усилились	голоса,	пришел	еще	кто-то.	Клаша	подскочила:
—	Мне	пора!
Прежде	чем	она	собралась,	в	комнату	ввалился	Никита,	с	примятыми

шапкой,	 спутанными	 волосами,	 с	 застенчивой	 полуулыбкой	 на



повзрослевшем	лице.
Увидав	 незнакомую	 девушку,	 он	 на	 минуту	 запнулся,	 но	 тут	 же

приосанился	 и	 заговорил	 развязнее,	 чем	 следовало	 в	 данном	 случае.
Катерина	знала	у	Никиты	способность	рисоваться	и	не	любила	ее.	И	Клаше
не	понравилось,	она	торопливо	распрощалась.

—	 Значит,	 я	 теперь	 дядя?	 —	 своим,	 естественным	 голосом	 сказал
Никита,	когда	Клаша	ушла.	—	Что	за	девушка?	Никогда	не	видал	ее.

—	 Невеста	 Сверчка,	 —	 сухо	 ответила	 Катерина.	 —	 А	 у	 тебя	 сразу
хвост	трубой,	непутевая	душа!

—	Да	уж	теперь	путевая,	—	со	вздохом	ответил	Никита.	—	Поджало
меня,	Катериночка,	сам	себя	не	узнаю.

—	Женился	—	или	как?
—	Да	 где	 женишься-то?	 К	 родителям…	 сама	 знаешь.	 У	 нее	—	 чуть

придешь,	 хозяйка	 гремит	 у	 двери	 ухватами.	 На	 стройке	—	 общий	 барак,
нары	в	два	этажа,	теснотища.	Как	бездомные,	словом	перекинуться	негде,
не	то	что…

Он	присел	на	стул,	свесив	голову.
—	Может,	мне	поговорить	с	твоими?..
—	Не-ет.	Не	поможет.
—	Ну,	приведи	ко	мне	свою	Лелю.
—	Не	пойдет	она.	Обижена	очень.	Ведь	чего	она	мне,	кроме	хорошего,

сделала?	А	ее…
Губы	 знакомо	 дрогнули,	 как	 у	 Вовы.	 И	 в	 это	 время	 закряхтела

Светланка.	Катерина	начала	перепеленывать	ее.
—	Скажи	пожалуйста!	—	пробормотал	Никита	над	ухом	Катерины.	—

Все	как	надо,	даже	ноготки.
Голенький,	 барахтающийся	 на	 кровати	 ребенок,	 его	 ножки	 с

настоящими	ноготками	 задели	 какую-то	 струну	 в	 душе	Никиты,	 и	 струна
откликнулась	изумленным	звуком.	Никогда-то	он	не	понимал,	какая	может
быть	прелесть	в	таких	вот	котятах.	Когда	Лелька	однажды	сказала:	«Хочу,
чтоб	 все	 по-хорошему,	 чтоб	 муж,	 и	 дом,	 и	 дети»,	 —	 он	 согласился,	 раз
Лельке	это	нужно,	но	при	слове	«дети»	ничто	не	шевельнулось	в	нем,	ни
представления,	ни	чувства.	А	они,	оказывается,	вон	какие	забавные.

—	Подержи-ка!	—	приказала	Катерина,	 запеленав	 дочку	 и	 передавая
Никите	тугой	конвертик.

Пока	 она	 взбивала	 тюфячок,	 Никита	 напряженно	 держал	 ребенка.
«Дочка	 Вовы…	 Племянница…	 И	 у	 меня	 когда-нибудь	 родится	 такое…
Занятно!»

—	Константин	Павлович	приехал!	—	благоговейно	сообщила	мать.	—



Выйди,	Катериночка.
—	Устала	я.	Разве	что	на	минутку.
Катерина	помедлила	у	зеркала.	Закрутила	косы	вокруг	головы.	Потуже

стянула	пояс	домашнего	халатика	и	сама	себе	понравилась:	опять	стройная,
тонкая	 в	 талии,	 красивая.	 Не	 вошла,	 а	 вплыла	 в	 столовую	 навстречу
сверкающим	 глазкам	 Алымова.	 Приняла	 поздравления.	 Отказалась
принести	 дочку:	 заснула,	 в	 другой	 раз	 покажу.	 О	 чем-то	 спросила,
невнимательно	 выслушала	 ответ	 и	 уплыла	 тем	 же	 легким	 скользящим
шагом.

Оставшись	одна	с	дочкой,	усмехнулась:	влюбился	дядька.	Каждый	шаг
прикидывает:	как	мне	покажется?	Ну	и	пусть,	а	то	больно	злой	да	скорый!
И	чего	я	робела?	Он	сам	по	себе,	мы	сами	по	себе,	верно,	доченька?	Нам	на
всех	дядек	наплевать.

Дело	было	совсем	новое,	но	уже	образовались	вокруг	него	поколения:
Алымов,	 Катенин	 и	 Федя	 Голь	 были	 поколением	 старшим,	 накопившим
некоторый	опыт,	а	у	молодых	руководителей	станции	№	3	появилась	своя
молодежь:	 Степа	 Сверчков,	 Леня	 Коротких	 и	 Клаша	 Весненок	 с	 ее
комсомольцами.

По	настоянию	Алымова	в	Институте	угля	возобновились	исследования
по	 подземной	 газификации,	 в	 группу	 научных	 работников	 включили	 и
Федю	 Голь,	 так	 как	 предстояло	 обобщать	 опыт	 обеих	 опытных	 станций.
Официальным	руководителем	группы	был	назначен	профессор	Китаев,	но	с
первых	 дней	 работы	 фактическим	 руководителем	 стал	 Саша	Мордвинов.
Никто	 его	 не	 назначал	 и	 не	 выбирал,	 так	 случилось	 потому,	 что	 Саша
оказался	 самым	 сведущим	 участником	 группы.	 Он	 не	 пытался	 оттеснить
Китаева,	Китаев	сам	говорил	всякий	раз,	когда	возникали	спорные	вопросы
или	требовалось	организовать	новый	опыт:

—	 Вы	 уж	 займитесь,	 Александр	 Васильевич…	 Мне	 не	 разорваться,
голубчик,	прошу	вас,	вникните,	что	там	у	них…

Единственным	«инородным	телом»	в	группе	был	Федя	Голь,	но	Саша	с
первого	дня	постарался	стереть	всякие	разграничения	между	институтской
молодежью	и	Федей:

—	Неважно,	чей	проект	и	кто	на	какой	станции	работает.	Дело	общее,
опыт	каждого	нужен	всем.

Если	бы	Саша	мог,	 он	 включил	бы	в	 группу	и	Леню	Гармаша.	Что	 с
того,	что	Ленечка	Длинный	шатнулся	в	трудную	минуту!	Он	талантлив,	так
пусть	отрабатывает	вину.	Но	Леня	Гармаш	упорно	обходил	их	лабораторию
и	старался	не	встречаться	с	прежними	друзьями.	Однажды	Саша	остановил



его	в	коридоре:
—	Знаешь,	Леня,	ошибка,	вовремя	не	исправленная,	разрастается.
Леня	вспыхнул	и	сказал	сквозь	зубы:
—	Не	чувствую	себя	виноватым.
—	Вот	как!	—	сказал	Саша	и	пошел	дальше.
Леня	Гармаш	втянул	голову	в	плечи	и	укрылся	в	пустой	аудитории,	где

не	 перед	 кем	 было	 притворяться	 равнодушным.	 Из	 всех	 институтских
работников	 он	 больше	 всех	 уважал	 Мордвинова	 и	 своего	 руководителя
профессора	Троицкого.	Совсем	недавно	он	первым	из	студентов	поверил	в
подземную	 газификацию	 и	 увлек	 ею	 лучшего	 своего	 друга	 —	 Леню
Коротких.	Как	они	мечтали	об	успехе,	лежа	на	соседних	койках	в	большой
комнате	 институтского	 общежития,	 среди	 спящих	 товарищей!	 Будущее
рисовалось	 им	интересным,	 огромным!	А	потом…	Зачинатели	 всего	 дела
задержались	 в	 Москве,	 вокруг	 имени	 Светова	 пошли	 неприятные
разговоры.	 Затем	 стало	 ясно:	 Светова	 исключат.	 И	 в	 это	 же	 время	 Лене
предстояло	 решать,	 идти	 ли	 на	 опытную	 станцию.	 Сонин	 и	 Алферов
убеждали	 не	 рисковать	 своей	 научной	 карьерой.	 Леня	 Коротких	 и	 Степа
Сверчков	 сознательно	шли	 на	 любой	 риск,	 Леня	 Гармаш	 испугался…	До
окончания	 института	 остался	 всего	 год,	 потом	 ему	 была	 обещана
аспирантура	при	кафедре	Троицкого,	—	как	же	бросаться	наобум	в	полную
неизвестность?..	Во	всяком	случае,	надо	переждать…

Когда	 он	 сообщил	 своему	 руководителю,	 что	 решил	пока	 не	 уходить
ради	проблематичного	дела,	Троицкий	сказал:

—	Что	ж,	э-э-э…	каждый	поступает	сообразно	характеру	и	силам…	э-
э-э…	силам	духа.

И	тогда	же	лопнула	дружба	с	Леней	Коротких.	С	первого	курса	спали
рядом	и	рядом	сидели	на	лекциях,	вместе	ходили	в	столовку	и	в	кино…	а
тут	Леня	Коротких	подошел	и	сказал,	глядя	в	сторону:

—	 Мы	 на	 субботу	 сговаривались	 в	 кино,	 так	 ты	 не	 трудись	 насчет
билетов:	отменяется.

А	 вечером	 соседняя	 койка	 оказалась	 пустой:	 Леня	 Коротких
перебрался	в	другую	комнату.	В	другой	этаж.	И	в	столовке	садился	не	на
обычное	место,	а	в	противоположном	конце	зала.

И	 вот	 Леня	 совсем	 один.	 Попроситься	 в	 группу?	Но	 Коротких	 с	 его
неуемной	 принципиальностью	 не	 захочет	 работать	 вместе.	 Да	 и	 как
посмотрят	 другие?	 «Ошибка,	 вовремя	 не	 исправленная,	 разрастается»?..
Значит,	 надо	 прийти	 и	 покаяться,	 попросить	 прощения?	 А	 они	 будут
коситься	 и	 учить	 уму-разуму?..	 Но,	 главное,	 кто	 знает,	 как	 еще	 все
сложится?	Светова	восстановили,	а	Маркушу	нет.	Алферов	сказал,	что	это



им	 «боком	 выйдет»…	 Ходит	 слух,	 что	 и	 у	 Чубакова	 неприятности	 из-за
Маркуши…

Потомившись	 немного,	 Леня	 решил,	 что	 поступил	 разумно.	 И
продолжал	 сторониться	 бывших	 друзей,	 хотя	 ревниво	 следил	 за	 тем,	 как
они	 увлеченно	 работают,	 как	 часто	 они	 выезжают	 из	 института	 то	 на
станцию	Катенина,	где	началось-таки	вскрытие	подземного	газогенератора,
то	на	станцию	№	3,	где	закладывалась	опытная	панель…

На	 станции	№	 3	 наступила	 страдная	 пора.	 Липатов	 целиком	 ушел	 в
дела	строительные	и	снабженческие,	Светов	уточнял	проект,	не	прибегая	к
помощи	 проектировщиков	 из	 треста:	 ежедневно	 возникали	 то	 мелкие,	 то
крупные	 технические	 вопросы.	 Мордвинов	 с	 помощью	 институтской
группы	создавал	искусственный	угольный	пласт.

На	краю	строительной	площадки	выкопали	широкую	десятиметровую
траншею.	Копали	все,	кто	мог,	—	как	высвободится	время,	хватают	лопату
и	 бегут	 подсобить.	 Получился	 глубокий	 ров.	 В	 этот	 ров	 навезли	 угля,
засыпали	его	угольной	пылью,	утрамбовали	ручными	трамбовками,	залили
горячим	 пёком.	 Установили	 трубы	 для	 дутья	 и	 газоотвода,	 соединили	 их
каналом,	 заготовили	 горючие	 материалы	 для	 розжига:	 розжигом	 ведали
Степа	 Сверчков	 и	 Леня	 Коротких;	 они	 перепробовали	 множество
комбинаций,	 чтобы	 разжечь	 уголь	 побыстрей	 и	 получше.	 Пласт	 закрыли
кладкой	 из	 огнеупорного	 кирпича,	 засыпали	 землей	 и	 опять	 как	 следует
утрамбовали.	Между	основными	трубами	установили	две	контрольные	—
брать	пробы.

Это	 была	 модель,	 очень	 похожая	 на	 будущий	 подземный	 генератор.
Тут	 начиналось	 освоение	 процесса,	 тут	 решалась	 вся	 «химия»	 подземной
газификации:	 состав	 дутья	 и	 давление,	 наилучшие	 температуры	 и
количество	 подаваемого	 воздуха,	 обогащенного	 разными	 дозами
кислорода.	 Все	 испытывалось	 помногу	 раз	 и	 в	 различных	 сочетаниях.
Люди	 ходили,	 перемазанные	 углем	 и	 машинным	 маслом,	 взмокшие	 от
напряжения,	 озабоченные	 всякими	 неурядицами,	 но	 высокая	 романтика
первооткрывательства	реяла	над	ними.

Для	 одних	 любая	 работа	 на	 станции	 ощутимо	 приближала
осуществление	 выношенной,	 разработанной	 в	 цифрах	 и	 деталях	 мечты.
Для	 других,	 недавно	 приобщившихся,	 все	 происходившее	 было
увлекательной	 новью.	 Многие	 догадывались,	 почему	 зачастила	 на
строительную	 площадку	 Клаша	 Весненок,	 но	 что	 привлекало
комсомольцев	 из	 шахт,	 из	 школ,	 с	 заводов?	 Почему	 приезжали	 будущие
коксовики,	медики,	педагоги,	после	учебного	дня	зайцем	добираясь	сюда	на
поезде	или	на	попутном	грузовике,	топая	по	мокрой	степи	в	не	ахти	каких



ботинках,	чтобы	попотеть	два-три	часа	на	грубой	физической	работе?	Что
заставляло	их	прокладывать	дорогу,	на	себе	вывозить	землю	для	создания
водохранилища	или	таскать	кирпичи	для	дома,	где	жить	не	им?!	Они	пели
«Вперед	же	по	солнечным	реям»,	«Шахту	номер	три»	и	песню	про	Джима
—	подшкипера	с	английской	шхуны,	поднявшего	красный	флаг	на	мачте;	и
когда	их	старательно-громкие	голоса	выводили:

Есть	Союз,	свободная	страна!
Всем	примером	служит	она!	—

они	пели	про	себя,	про	все	прекрасное,	что	есть	и	будет,	и	подземная
газификация,	еще	не	очень	понятная	им,	входила	в	их	будущее.	Каким	оно
рисовалось	юношескому	 воображению?	Светлые	 здания,	 которым	 больше
подошло	 бы	 называться	 чертогами,	 незакатное	 солнце,	 неясные	 контуры
чудесных	 автоматических	машин	 еще	 неведомых	 конструкций,	—	нет,	 не
отдельных	 машин,	 а	 целых	 цехов,	 где	 человек	 только	 управляет
блестящими	рычагами	и	кнопками,	 следя	 за	производством	по	умнейшим
приборам	 с	 вибрирующими	 стрелками!..	 Города-сады	 без	 дыма	 и	 копоти,
где	 живут	 физически	 и	 духовно	 прекрасные	 люди	 в	 удобных	 легких
одеждах…	 Какие-то	 непостижимые	 уму	 сверхскоростные	 самолеты,	 за
несколько	 часов	 пересекающие	 океаны	 и	 континенты,	 и	 маленькие
индивидуальные	 самолетики,	 простые,	 как	 велосипед,	 взлетающие	 и
садящиеся	 без	 разбега,	 хоть	 на	 крышу…	 Юношеское	 воображение
причудливо	сливало	воедино	материалы	политзанятий,	образы	будущего	из
любых	 стихов	 и	 пьес	 Маяковского,	 научную	 фантастику	 и	 собственные
мечты.	 А	 в	 основе	 держалось	 вполне	 житейское,	 трезвое	 понимание
донецких	ребят:	ликвидация	подземного	труда	—	хорошо!

В	 один	 из	 дней,	 когда	 в	модели	 начался	 процесс	 и	 над	 газоотводной
трубкой	 стойко	 горела	 газовая	 свеча,	 приехал	 Алымов	 и	 привез	 с	 собой
Катенина,	пожелавшего	поглядеть	опытную	модель.

Рабочий	 день	 кончался,	 и,	 как	 всегда	 в	 дни	 опытов,	 вокруг	 модели
сновали	 любопытные;	 на	 лесах	 двухэтажного	 дома,	 который	 строили
вечерами,	сверхурочно,	люди	нет-нет	да	и	отвлекались,	чтобы	поглядеть	на
пылающий	 факел.	 Еще	 не	 стемнело,	 пламя	 казалось	 бесцветным,	 но	 оно
было,	было!	—	и	люди	не	могли	отвести	глаз.

Липатов	приветливо,	как	подобает	начальнику,	поздоровался	с	гостем,
но	тотчас	ускользнул,	ссылаясь	на	«очередную	хворобу»	на	буровых.

В	дощатой	будке,	где	стояли	приборы,	Саша	Мордвинов	колдовал	над



пробами,	а	Федя	Голь	аккуратно	записывал	в	тетрадку	очередной	анализ.
—	Давно	пора,	Всеволод	Сергеевич,	—	сказал	Саша	и	с	удовольствием

показал	записи:	—	Неплохо?	Данные	весьма	устойчивые.
—	Вот	уже	сутки	почти	без	колебаний:	и	калорийность,	и	 состав!	—

восторженно	добавил	Федя.
Он	 явно	 призывал	 Катенина	 порадоваться:	 еще	 недавно	 они	 так

тщетно	 ждали	 подобного	 результата!	 И	 вот	 он	 достигнут…	 Так	 ли	 уж
важно,	чья	тут	идея,	чья	удача?

Катенин	 впился	 в	 тетрадку	 записей.	 Придирчиво	 расспрашивал,	 как
закладывали	уголь;	 действительно	ли	 создана	имитация	целика	или	уголь
все-таки	 разрыхлен?	 Какое	 дутье?	 Кислород…	Мне	 не	 пришло	 в	 голову
обогатить	 дутье	 кислородом…	 Может,	 именно	 в	 этом	 все	 дело?	 Да,	 но
горит	целик!	Нарочно	заливали	пёком	и	трамбовали,	чтобы	создать	подобие
целика.	 Значит,	 интересная,	 но	 дикая	 мысль	 этих	 «вихрастых»	 о	 горении
цикла	верна?

Здравствуйте,	Всеволод	Сергеевич!
Ваня	Сидорчук	прибежал	приветствовать	гостя.	Совесть	у	него	чиста,

ему	и	в	голову	не	приходит,	что	он	«перебежал»	из	одного	лагеря	в	другой:
на	станции	№	1	проходческие	работы	кончились,	а	тут	начались,	вот	он	и
перешел.	Ему	тоже	хотелось,	чтобы	Катенин	порадовался	удачному	опыту.

—	Федя,	ты	показал	анализы?
Конечно,	 они	 уже	 на	 ты.	 И	 с	 Мордвиновым	 Ваня	 разговаривает	 по-

приятельски.	 Пожалуй,	 они	 однолетки.	 И,	 что	 еще	 существеннее,
шахтерские	дети,	родились	и	сформировались	в	одной	среде,	принадлежат
к	одному	классу.	Родство	во	всем…	А	я?

Впервые	за	много	дней	почувствовал	Катенин	бремя	своего	возраста.
И	то,	что	он	чужой	среди	этой	напористой,	дружной	молодежи.	Но	как	же
случилось,	что	у	него,	квалифицированного,	опытного	инженера,	носителя
духовной	и	технической	культуры	многих	поколений,	у	него	не	вышло,	а	у
них	вышло?

—	 Я	 считаю	 целесообразным	 объединить	 все	 усилия,	 —	 говорил
Саша,	 не	 желая	 замечать	 угрюмости	 Катенина,	 —	 полезно	 устраивать
обмен	 мыслями,	 совместное	 изучение	 результатов.	 Нас,	 например,	 очень
интересует,	что	покажут	ваши	вскрышные	работы.	А	вы	могли	бы	принять
участие	в	научных	разработках	института.

Так…	Значит,	они	хотят	сунуть	нос	в	мои	ошибки,	чтобы	не	повторить
их	у	себя.	Они	это	называют	объединением	усилий…

—	Я	еще	не	махнул	рукой	на	свой	метод,	—	с	кривой	улыбкой	сказал
Катенин,	—	и	надеюсь	с	некоторыми	поправками	возобновить	опыты.	Так



что	посоревнуемся.
После	общего	короткого	молчания	Саша	уточнил:
—	Соревнование	без	сотрудничества?	Ну	что	ж,	как	хотите.
И	все	занялись	своим	делом.
—	 Константин	 Павлович,	 вы	 остаетесь	 или	 едете?	—	 чувствуя	 свое

унижение,	через	силу	бодро	спросил	Катенин.	—	Я	бы	хотел	двинуться	в
город.	Приехала	жена	и	ждет	в	гостинице.

—	Попробуем	сбавить	давление!	—	деловито	скомандовал	Саша.
—	Есть	сбавить!	—	весело	откликнулся	Федя.
—	Поезжайте	и	верните	сюда	машину,	—	неохотно	разрешил	Алымов.
Когда	 Катенин	 вышел	 из	 будки,	 уже	 начало	 смеркаться	 и	 столб

пламени,	 бьющего	 из	 трубы,	 как	 бы	 увеличился	 и	 налился	 силой.	Пламя
приобрело	 цвет	 сизо-голубой,	 с	 прорывающимися	 розовыми	 и	 желтыми
языками.

Катенин	зашагал	через	площадку	к	машине.	Вокруг	все	было	знакомо:
буровые	вышки,	котлованы,	еще	не	обшитый	остов	градирни,	лежащие	на
земле	широкие	трубы,	ожидающие	монтажа…	Все	было	похожее	и	в	чем-то
совсем	другое.

Шофер	 сердито	 сказал,	 что	 гонять	 машину	 взад-вперед	—	 никакого
горючего	 не	 хватит,	 и	 побежал	 пререкаться	 с	 Алымовым.	 Катенин
прислонился	 к	 машине,	 лицом	 к	 степи,	 чтобы	 не	 видеть	 чужую	 и
враждебную	—	да,	враждебную	ему!	—	стройку.	Все,	что	держало	его	эти
недели,	—	самовнушение.	Мечты	об	успехе	нового	опыта	—	самообман.	В
глубине	 души	 он	 понял	 еще	 осенью,	 на	 обсуждении	 проекта	 этих
«вихрастых»,	 что	 они	 бьют	 его	 по	 всем	 статьям.	Но	 тогда	 еще	 теплилась
надежда:	а	вдруг?..

В	 ворота	 вкатил	 нагруженный	 кирпичом	 грузовик.	 Из	 кабины
выскочила	 девчушка	 с	 доверчиво	 распахнутыми	 глазами.	 Какая-то	 своя
радость	 так	переполняла	ее,	 что	она	 готова	была	излить	ее	на	все	и	всех,
включая	и	нахохлившуюся	фигуру	Катенина.

—	 По-видимому,	 приехал	 Алымов!	 —	 весело	 сказала	 девчушка.	 —
Кто-нибудь	сейчас	уезжает?

—	Уезжаю	только	я,	—	желчно	сказал	Катенин.
—	 Ой,	 простите!	 —	 воскликнула	 девчушка,	 чему-то	 засмеялась	 и

вприпрыжку	 побежала	 по	 площадке,	 радуясь	 всему,	 что	 попадалось	 на
пути:	попалась	доска	—	перепрыгнула	через	доску,	подвернулась	труба	—
примерилась,	перепрыгнуть	или	нет,	и	обежала	ее…

Проводив	 взглядом	 это	 жизнерадостное	 создание,	 Катенин	 еще
сильнее	нахохлился.	Люда!..	Боль	все	время	жила	в	нем.	Обвинять	Люду	в



том,	что	музыканта	из	нее	не	получится,	что	нет	в	ней	ни	подлинной	любви
к	искусству,	ни	трудолюбия?	Но	мы	с	Катей	сами	выдумали,	что	она	талант.
Да	и	в	этом	ли	дело!	Упрекнуть	ее,	что	она	выскочила	замуж,	потому	что
захотела	пококетничать	в	новой	роли?	Что	не	любила	и	не	любит	Анатолия
Викторовича?	Мы,	мы	виноваты,	тряслись	над	нею,	баловали,	внушили	ей,
что	она	особенная.	Но	цинизм…	откуда	цинизм?!	Кате	что-то	показалось,
уже	собрались	быть	бабушкой	и	дедушкой…	«Люда,	мне	пора	готовиться	в
деды?»	«Фу,	папка!	Этого	не	хватало!»	—	«Что	ты	говоришь,	девочка?	Ты
вышла	замуж,	это	всегда	может	случиться,	и…»	—	«Ох,	папун,	до	чего	ж
ты	 наивный.	 Когда	 не	 хотят,	 это	 и	 не	 случается.	 Очень	 мне	 нужно
закабаляться!»	—	 «Но…»	—	 «Никаких	 „но“!	 И	 вообще,	 если	 я	 захотела
иметь	 мужа,	 это	 еще	 не	 значит,	 что	 я	 собираюсь	 быть	 настоящей	женой!
Здорово	 сказано,	 а?»	 —	 Она	 расхохоталась	 и	 убежала,	 забарабанила	 на
рояле	какую-то	тарабарщину…

Теперь	он	знал	точно,	как	поступила	бы	Люда	в	ту	ночь,	когда	опыт	не
удался:	она	не	сумела	бы	скрыть	досаду	и	раздражение.	В	последнее	время
у	нее	часто	проскальзывала	насмешливая	снисходительность	к	отцу:	эх	ты,
замахнулся	высоко	и	не	дотянулся,	сиди	уж	дома!..	Предвкушала	шумный
успех,	славу,	деньги,	почетный	переезд	в	столицу	—	и	обманулась.

—	Садитесь,	 поехали,	—	 сказал	шофер,	 неохотно	 включая	мотор.	—
Горючего	всего	ничего,	а	кто	с	этим	считается!

Он	 рванул	 на	 предельной	 скорости,	 машину	 подкидывало,	 кренило
набок,	 заносило.	Огоньки	полустанка	остались	 сбоку,	 а	 впереди	возникли
огни	 шахтерских	 поселков,	 красные	 звездочки,	 словно	 повисшие	 в
сумрачном	небе,	 а	 еще	дальше	—	полоса	 света,	 отраженная	 облаками,	—
город.	И	в	этом	городе	гостиница,	номерок	со	скудным	убранством,	и	в	нем
Катя.	 Родная,	 все	 без	 слов	 понимающая.	 «Видишь,	 как	 хорошо,	 что	 я
привезла	термос,	—	скажет	она.	—	Буфет	уже	закрыт,	а	у	меня	горячий	чай,
сейчас	 я	 тебя	 напою».	 Потом	 бросит	 между	 прочим:	 «Все-таки	 очень
хочется	 домой!»	Настаивать	 не	 будет,	 это	 на	 случай,	 если	 пора	 ответить:
«Что	ж,	если	хочешь,	поедем…»

В	 дощатой	 будке	 издали	 заметили	 появление	 Клаши	 Весненок	—	 ее
ждали	 уже	 три	 дня.	 Сверчок	 нервничал,	 и	 все	 это	 чувствовали.	 Леня
Коротких	подал	сигнал	к	розыгрышу:

—	Же-ни-хи,	товсь!
—	Сверчок,	поправь	галстук,	—	сказал	Федя.
Клаша	 не	 сразу	 пришла	 в	 будку,	 и	 Лепя	 Коротких,	 заняв	 позицию	 у

окошка,	торжественно	сообщал:



—	Влезла	на	леса	и	разговаривает	с	ребятами…	Любуется	факелом…
Заглянула	в	компрессорную…

Саша	невинным	голосом	спросил:
—	Кого-то	она	ищет,	кажется?
—	 Да	 ну	 вас,	 право!	 Выдумали!	 —	 бормотал	 Сверчок,	 хотя	 видно

было,	что	розыгрыш	ему	приятен,	и	радостно,	что	такое	выдумали,	а	может,
и	не	выдумали,	а	заметили?..

—	Вот	и	я!	—	воскликнула	Клаша,	появляясь	в	будке.	—	Ох,	ребята,	до
чего	 здорово	 горит!	 Я	 от	 самого	 шоссе	 увидела!	 Липатушка,	 кирпич
привезли,	 трехтонку.	А	 ты	 чего	 не	 заходил	 в	 горком,	Степа?	Товарищи,	 у
меня	новости!	Помните,	мы	видели	возле	балки	три	недостроенных	дома?
Так	 вот,	 строила	 железная	 дорога	 под	 общежитие	 своего	 училища,	 но
училище	перевели	куда-то	и	стройку	законсервировали.	И	если	хорошенько
нажать…

Она	смолкла,	не	договорив.	За	дверью	раздались	сердитые	голоса,	и	в
будку	ворвался	Палька	Светов.

—	Маялись,	 маялись,	 так	 и	 не	 вытащили!	—	 сказал	 он,	 не	 обращая
внимания	на	Клашу.	—	Михайлыч,	надо	звонить	в	контору	бурения,	какого
черта!

В	 тот	 день	 на	 буровой	 заклинило	 штангу,	 и	 Палька	 с	 Маркушей
несколько	часов	помогали	выбивать	ее…	Палька	был	грязен	и	зол.	И	все	же
ему	следовало	заметить	дорогую	гостью.

—	Поздоровайся,	вахлак,	—	сказал	Липатов.
Палька	рассеянно	поглядел	—	с	кем?
—	А,	здравствуй!	—	кинул	он	в	сторону	Клаши	и	продолжал	говорить

о	негодных	штангах	и	необходимости	срочно	получить	новые.
Клаша	покраснела	до	корней	волос	—	стало	очень	заметно,	какие	у	нее

светлые,	прямо-таки	льняные	волосы.
—	Дай-ка	журнал!	—	оборвав	возмущенную	речь,	потребовал	Палька

у	Феди,	прочитал	последние	записи,	удовлетворенно	хмыкнул	и	направился
к	двери.	—	Ну,	я	из	них	душу	вытрясу,	я	им…

Последние	угрозы	прозвучали	уже	за	дверью.	Он	окликнул	кого-то	во
дворе,	два	голоса	зазвучали	наперебой	и	стали	удаляться.

—	Так	 что	 там	 с	 домами?	—	не	 своим	 голосом	 спросил	Сверчок.	—
Может	быть,	действительно…

И	не	смог	продолжать.
Клаша	стояла	у	стены,	закусив	губу,	глаза	полны	слез.
Стало	 слышно,	 как	 жужжит	 компрессор,	 как	 на	 разгрузке	 машины

постукивают	и	шаркают	один	о	другой	кирпичи.



—	 В	 самом	 деле,	 все	 штанги	 старые,	 перекошенные,	 —	 заговорил
Саша	с	искусственным	оживленней.

—	 Светов	 целый	 день	 провозился	 с	 ними,	 можно	 разозлиться,	 —
сказал	Федя.

—	 А	 с	 домами	 было	 бы	 здорово,	 —	 подал	 голос	 Леня.	 —	 Если
достроить	эти	три	дома…

Никто	не	смотрел	на	Клашу.
—	Только	отдаст	ли	железная	дорога?	У	них	 знаете	какое	ведомство,

не	подступись!
—	Да	уж,	они	и	горкому	не	очень	подчиняются.
—	 А	 все-таки	 нужно	 попробовать!	 —	 звенящим	 голосом	 сказала

Клаша	и	потянулась	за	тетрадкой,	которую	смотрел	Палька.	—	Степа,	что
это	значит:	хорошие	анализы,	да?

Сверчок,	кажется,	и	не	понял	вопроса.	Федя	ринулся	на	выручку,	начал
рассказывать,	 сколько	 в	 газе	 горючих	 и	 почему	 это	 важно.	 Он	 объяснял
подробней,	чем	нужно.	Клаша	кивала	головой.	Потом	она	снова	упрекнула
Сверчка,	 что	 он	 не	 заходил,	 прислушалась,	 выгружают	 ли	 кирпич	 или
кончили,	и	заторопилась	к	машине,	чтобы	уехать	на	ней.

—	Пойдем,	проводишь,	—	сказала	она.
Сверчок	 довел	 ее	 до	 машины	 и	 проверил,	 поднимается	 ли	 боковое

стекло,	потому	что	к	ночи	похолодало.	Они	поболтали	о	 том,	 о	 сем,	пока
кончалась	разгрузка.	Клаша	была	ласкова,	как	всегда,	но	это	уже	не	имело
значения.

5

«Катерина	 родила	 дочку	—	 и	 расцвела».	 Куда	 ей	 еще-то	 расцветать?
Шахтерская	мадонна.	Почему-то	боялся	—	умрет	родами.	Какие	глупости
лезут	 в	 голову!	 Все	 женщины	 рожают,	 с	 чего	 бы	 молодая	 да	 здоровая
умерла?	«С	собой	потащите	рожать	или	как?»	Злилась.	А	теперь,	наверно,	и
не	вспомнит…

Светлострой.	Странно:	Катерина	Светова,	Светлострой.	Написать	ей?
Нет.	Точка.

Аннушка	 пишет,	 что	 у	 отца	 большие	 неприятности,	 по	 выводам
комиссии	 из	 управления	 пришел	 резкий	 приказ.	 Матвей	 Денисович
возмутился	 и	 написал	 ответ	 —	 еще	 более	 резкий.	 У	 отца	 не	 хватает
гибкости	в	отношениях	с	людьми.	Идеалист	и	фантазер.	Игорь	написал	ему
о	 своем	 назначении,	 отец	 коротко	 поздравил	 и	 не	 удержался	 от



нравоучения:	 «Хочу	 видеть	 тебя,	 сын,	 человеком	 большой,	 умной	 души.
Кажется	 мне,	 что	 до	 этого	 тебе	 многого	 не	 хватает».	 О-ох,	 моралист!
Старые	 большевики	 бывают	 удивительно	 наивны.	 «Умная	 душа»!	 Чего
только	не	выдумают!..	А	вся	суть	в	том,	что	я	должен	приходить	в	восторг
от	его	сногсшибательных	идей!

Такие	мысли	 сопровождали	Игоря	 в	 поезде.	А	потом	их	будто	 смело
ветром:	 все	 отношения	 прошлого	 стали	 незначительными,	 сегодняшнее
было	крупно	и	ярко.

Светлострой.
Игорь	никогда	не	видал	такой	реки	—	прозрачной,	студеной,	быстрой,

а	 в	 узкостях	 —	 бешеной,	 с	 глубокими	 воронками	 водоворотов	 между
острых	камней.

Он	 никогда	 не	 видал	 таких	 дремучих	 лесов	 с	 устрашающими
буреломами,	будто	космическое	тело	врезалось	в	чащу,	все	круша	на	пути.
А	 тишина	 в	 лесу!	 За	 десяток	 верст	 слышно,	 как	 пыхтит	 паровоз	 и	 поют
рельсы	под	вагонами	на	подъездной	ветке.

Игорь	 никогда	 не	 работал	 в	 таких	 интересных	 геологических	 и
гидрологических	условиях,	ему	не	случалось	бывать	в	такой	глухомани.	На
буровую,	расположенную	в	полутора	километрах	от	стройки,	нужно	было
добираться	 часа	 два,	 карабкаясь	 по	 крутизне,	 сползая	 по	 ненадежным
тропкам,	 пробитым	 по	 краю	 обрыва	 над	 бешено	 мчащейся	 водой,	 —
оборвешься	и	пиши	пропало.	А	самые	обрывы	—	готовый	 геологический
разрез,	все	пласты	пород	обнажены,	читай	по	ним	историю	земли,	изучай
напластования	веков.

Но	 главное:	 никогда	 еще	 не	 участвовал	 Игорь	 в	 работах	 такого
размаха,	не	видал	такого	большого	строительства.

Как	инженер-гидротехник,	он,	конечно,	понимал	техническую	сторону
дела,	но	по-человечески	с	трудом	усваивал,	как	люди	умудрились	обуздать
эту	 реку,	 отвоевать	 у	 нее	 громадный	 котлован.	Мимо	 стенок	 котлована	 с
ревом	мчится	вспененная	вода,	а	внутри,	как	в	раковине,	копошатся	сотни
людей	 с	 лопатами,	 кирками	 и	 тачками;	 тут	 же	 взрезают	 грунт	 и
подхватывают	его	ковшами	экскаваторы…

В	 котловане	 сталкивались	 две	 техники	—	примитивная,	 дедовская,	 с
лопатами	 и	 тачками,	 и	 новая,	 порожденная	 социалистическими
пятилетками.

Новой	 еще	не	хватало.	Не	хватало	обученных	кадров	—	экскаваторы
простаивали,	 механизмы	 ломались,	—	 но	 все-таки	 в	 ежедневных	 сводках
победные	 цифры	 выемки	 грунта	 или	 замесов	 бетона	 порождались
машинами,	а	не	ручным	трудом.	Кустарные	методы	Волховстроя	отходили



в	 прошлое	 благодаря	 той	 же	 Волховской	 ГЭС,	 и	 Уралмашу,	 и	 другим
созданиям	первых	лет	строительства.

Игорь	любил	заходить	на	бетонный	завод,	примостившийся	на	крутом
берегу	 среди	 замшелых	 валунов,	 обкатанных	 доисторическими
подвижками	ледников.

На	 бетонном	 царили	 голосистые	 девчата.	 Под	 грохот	 и	 шипение
бетономешалок	 они	 бойко	 перекрикивались	 между	 собой	 и	 истошно
ругались	 с	 шоферами,	 когда	 те	 пытались	 продвинуть	 без	 очереди	 свои
громоздкие	машины,	заляпанные	бетоном.	Игорю	нравилось	серое,	грубое
месиво	бетона,	нравилось,	как	оседают	грузовики	под	тяжестью	бадей,	как
они	срываются	с	места	и	сразу,	подпрыгивая	на	колдобинах,	что	есть	мочи
мчатся	к	плотине…

Все	 годы	 учебы	 Игорь	 слышал	 о	 социалистическом	 соревновании	 и
сам	участвовал	в	соревновании	между	курсами	и	группами,	но	в	институте
показатели	 были	 шаткие	 и	 не	 особенно	 волновали	 студентов,	 так	 что	 и
самое	 понятие	 постепенно	 сделалось	 для	 Игоря	 чем-то	 обычным	 и
малоинтересным.	 Здесь	 же	 самый	 воздух,	 казалось,	 был	 насыщен
азартным,	 бодрящим	 духом	 соревнования:	 больше	 бетона,	 больше	 рейсов
машин,	 больше	 вынутого	 грунта	 за	 сутки,	 за	 смену,	 за	 час!	 Участок	 с
участком,	бригада	с	бригадой	—	все	соревновались,	стараясь	перекрыть	все
нормы,	 сжать	 все	 сроки.	 Кумачовые	 плакаты	 с	 призывами:	 «Помни,	 к	 15
мая	 мы	 обязались…»,	 красные	 доски	 с	 показателями	 лучших	 бригад	 и
портреты	 героев	 дня,	 переходящие	 знамена	 и	 флажки	 победителей,
развевающиеся	на	опалубке,	на	кранах,	на	грузовиках	и	просто	на	длинных
шестах	над	рабочим	местом	бригады,	—	все	это	было	весело,	броско.	Труд
—	 самый	 тяжелый	 и	 самый	 рисковый	 —	 становился	 праздничным,	 не
средством	к	жизни,	а	самой	жизнью.	Строители	зарабатывали	сдельно,	но
разве	 только	 о	 заработке	 они	 тревожились,	 когда	 приходили	 в	 ярость	 от
любой	задержки?!

Иногда	 Игорю	 хотелось	 самому	 сесть	 за	 баранку	 грузовика,	 чтобы
делать	рекордное	количество	рейсов,	—	в	его	работе	такой	конкретности	не
было.	Еще	чаще	ему	хотелось	участвовать	в	монтаже	подвесной	дороги,	по
которой	 скоро	поплывут	бадьи	 с	 бетоном:	 ему	нравился	и	 остроумный	 ее
проект,	 и	 опасная,	 геройская	 работа	 молодых	 монтажников,	 с	 форсом
выполнявших	на	высоте,	над	рекой,	почти	акробатические	номера.

Притягивало	Игоря	и	головное	сооружение,	где	не	по	дням,	а	по	часам
нарастала	высота	бетонного	массива.	Здесь	верховодили	бывалые	мастера,
которые	 укладывали	 бетон	 на	 Днепре	 и	 на	 Свири,	 а	 кое-кто	 и	 на
Волховстрое.	Когда	на	стройку	приехал	Юрасов,	или,	как	здесь	говорили,



«сам	 Юрасов»,	 перед	 ним	 робели	 не	 только	 начальники	 участков,	 но	 и
другой	 «сам»	 —	 Луганов,	 начальник	 Светлостроя.	 И	 Юрасов,	 видимо,
считал	это	в	порядке	вещей.	Но	со	старыми	мастерами	он	встречался,	как	с
лучшими	 друзьями,	 расспрашивал	 их	 о	 женах	 и	 детях,	 и	 они	 его
расспрашивали	 о	 жене	 и	 детях	 и	 вспоминали	 былые	 дела	 да	 случаи	 и
общих	 товарищей.	 А	 сопровождающее	 Юрасова	 начальство	 терпеливо
ждало	в	сторонке.

Игорь	 впервые	 столкнулся	 с	 людьми	 из	 новообразованного
пятилетками	 племени	 профессионалов-гидростроителей	 и	 жадно
знакомился	с	ними,	заводил	дружбу	и	со	сверстниками,	и	со	стариками,	по
крупицам	собирал	еще	нигде	не	записанный	опыт:	он	мечтал,	что	сам	скоро
развернется	тут	вовсю.

Приучаясь	 не	 поддаваться	 страху	 высоты,	 Игорь	 забирался	 на
опалубку	 и	 заставлял	 себя	 смотреть	 вниз,	 на	 трудовую	 кутерьму	 в
котловане,	на	 головокружительную	игру	водных	струй	в	несущемся	мимо
потоке,	 а	 потом	 завороженным	 взглядом	 будущего	 строителя	 охватывал
панораму	в	целом.

Вдоль	крутого	скалистого	берега	петляла	дорога,	по	ней	одна	за	другой
бесстрашно	 мчались	 —	 подъем,	 поворот,	 спуск	 —	 машины	 с	 песком	 и
гравием.

На	 желтом	 обрыве	 песчаного	 карьера	 методично	 двигалась	 стрела
экскаватора	—	вниз,	вверх,	вбок…	Еще	дальше	пылил	каменный	карьер	и
зловеще	 грохотала	 камнедробилка.	 Иногда	 в	 стороне	 каменного	 карьера
взлетала	 ракета,	 а	 затем	 раздавался	 взрыв.	 Эхо	 повторяло	 его	 раз	 пять,
затихая	далеко	в	горах.

Другой,	 более	 пологий	 берег	 был	 весь,	 сколько	 видит	 глаз,	 захвачен
стройкой.

На	 километры	 тянулись	 склады	 —	 новое	 оборудование	 в	 ящиках	 и
навалом,	 под	 брезентом	 и	 без	 него;	 за	 плотным	 забором,	 с	 часовым	 на
вышке,	 —	 горючее;	 а	 там,	 где	 забор,	 и	 вся	 земля,	 и	 дорога	 на	 выезде
покрыты	серой	пылью,	—	цемент…

За	 неприглядной	 мешаниной	 старых	 рыбацких	 домишек,	 временных
бараков	 и	 землянок	 —	 светлый	 порядок	 первых	 кварталов	 соцгорода,
растущие	стены	в	опояске	лесов,	нарядное	с	колоннами	здание	Управления,
похожие	на	скворечники	коттеджи	с	остроконечными	крышами	—	поселок
ИТР,	 поблескивающие	 стеклянные	 крыши	 мастерских	 и	 Ремзавода,	 а	 за
ними	—	подъездные	пути	железнодорожной	ветки	с	дымками	паровозов,	с
теплушками	и	платформами,	стоящими	под	разгрузкой,	с	дощатым	бараком
временного	вокзала,	на	котором	на	днях	появилась	ослепительная	вывеска



с	гордым	названием	«Светлоград».
Игорь	 видел	 не	 только	 то,	 что	 уже	 есть,	 но	 и	 то,	 что	 будет	 спустя

несколько	лет.	С	листов	ватмана,	пришпиленных	на	стене	в	Управлении,	он
переносил	 сюда	 дугообразную	 красавицу	 плотину	 с	 венчающим	 ее
Дворцом	Света	—	турбинным	залом,	вытянутые	в	длину	ступени	шлюзов	и
головные	 ворота,	 возле	 которых	 станет	 настоящий	 маяк.	 Маяк	 будет
перемигиваться	 с	 другим,	 у	 истока	 водохранилища,	 а	 между	 ними	 будет
лежать	 море,	 облизывая	 волнами	 вот	 эти	 скалы,	 что	 сейчас	 высоко	 над
водой,	 и	 намывая	 песчаные	 пляжи	 на	 радость	 постоянным	 жителям
Светлограда.	Широкая	лестница,	нелепо	сбегающая	от	дома	с	колоннами	в
тесноту	 бараков	 и	 землянок,	 примкнет	 к	 будущей	 гранитной	набережной.
Бараки,	 сараи,	 землянки	 придется	 снести.	 Эта	 полоса	 уйдет	 под	 воду,	 а
дома	соцгорода	приблизятся	к	берегу	моря	и,	пожалуй,	в	ясные	дни	будут
отражаться	в	воде…

По	 белым	 столбикам,	 установленным	 изыскателями,	 Игорь	 точно
определял	 границы	 моря	 и	 чувствовал	 себя	 причастным	 к	 его	 созданию,
хотя	столбики	были	вбиты	до	него.

—	Удобная	у	вас	профессия!	—	многозначительно	говорила	Тоська.	—
За	 вами	 все	 водичкой	 зальет	 и	 песочком	 затянет,	 поди	 знай,	 чего	 вы	 где
накуролесили.

Тоська	 жила	 в	 центре	 молодого	 города,	 рядом	 с	 универмагом	 и
недостроенным	Дворцом	культуры,	но	в	собственном	домишке,	уцелевшем
от	 рыбацкого	 поселка.	 Парадную	 комнату	 она	 отдала	 изыскателям	 под
контору,	 во	 второй	 жила	 сама	 и	 в	 углу,	 отделенном	 занавеской,	 сдавала
койку.

У	нее	и	поселился	Игорь.
Звали	 ее	 Таисьей,	 но	 всей	 стройке	 она	 была	 известна	 как	 Речная

Тоська.	 Она	 беззлобно	 и	 лениво	 отругивалась,	 если	 к	 ней	 слишком
настойчиво	 приставали,	 своей	 завлекательностью	 бравировала,	 недотроги
из	себя	не	корчила,	а	над	ревнивыми	женами	смеялась	во	всеуслышание:

—	Которые	имеют	мужей,	пусть	те	и	караулят	свое	добро,	а	я	чужих
мужиков	жалеть	не	обязана!

Впрочем,	даже	в	тесноте	стройки,	где	все	на	виду,	особых	сплетен	про
нее	не	ходило.

В	 ее	 независимых	 повадках	 сквозило	 чувство	 собственного
достоинства	женщины,	привыкшей	рассчитывать	на	себя.	С	детства	Тоська
рыбачила	—	с	отцом,	потом	с	мужем.	Кто	был	ее	муж	и	куда	девался,	никто
точно	 не	 знал.	 Когда	 началось	 строительство,	 Тоська	 нанялась	 к
изыскателям	водомерщицей.



Три	 раза	 в	 сутки	 в	 любую	 погоду	 она	 отправлялась	 на	 верткой
лодчонке	 к	 своему	 водомерному	 посту	 измерять	 уровень	 и	 температуру
воды,	 а	 один	 раз	 в	 день	 вывозила	 на	 середину	 реки	 техника-гидролога	 с
вертушкой	для	измерения	 расхода	 воды	и	 скорости	 течения.	В	 резиновых
сапогах	 и	 потертом	 кожушке,	 она	 гребла	 сильно	 и	 точно,	 не	 боялась	 ни
ветра,	ни	течения.

Когда	 кто-нибудь	 из	 тех,	 кто	 сох	 по	 ней,	 предлагал	 помочь,	 она
поводила	плечом	и	лениво	отвечала:

—	Это	ж	не	гулянка,	а	работа,	на	что	ты	мне	там	нужен?
У	нее	было	чистое	румяное	лицо	рыбачки	и	ровные,	 очень	красивые

зубы	—	 в	 сказках	 такие	 сравнивают	 с	 жемчугом.	 Тоська	 знала,	 что	 зубы
красят	 ее,	 и	 улыбалась	 во	 весь	 рот,	 предоставляя	 людям	 любоваться	 или
завидовать	 —	 кому	 что	 хочется.	 Одевалась	 она	 очень	 тщательно,
подчеркивая	 все,	 что	 стоит	 подчеркнуть,	 не	 жалея	 времени	 на	 стирку	 и
глажку.	 Волосы	 подолгу	 расчесывала,	 крутила	 на	 руке,	 рассматривала	 в
зеркале,	а	потом	укладывала	так,	чтобы	пробор	—	как	ниточка,	и	волосок	к
волоску.

Игорю	нравилось,	что	она	такая	чистенькая,	что	она	смела	и	ловка	в
работе.	 И	 ей	 сразу	 приглянулся	 новый	 постоялец.	 Они	 сошлись	 без
мудрствований	и	были	довольны	друг	другом.	Тоська	искусно	скрывала	их
отношения,	и	 это	Игоря	устраивало.	Обедал	он	в	 столовой,	но	 завтраки	и
ужины	Тоська	стряпала	сама	и	очень	любила	посидеть	с	Игорем	за	столом,
где	она	хозяйка,	и	вести	неторопливый	разговор.

—	Чаевничаем,	 как	 всамделишные	 супруги,	—	посмеивалась	 она.	—
Смотри	не	привыкни,	еще	обкручу!

Обычно	Тоська	 держалась	шутливо,	 по-товарищески,	 но	 случались	 у
нее	 порывы	 какой-то	 исступленной	 нежности.	 Это	 льстило	 Игорю,	 хотя
сама	Тоська	потом	издевалась	над	собой:

—	Бабу	как	ни	ломай,	бабья	дурь	нет-нет	да	пробьется.
Иногда	 он	 ревниво	 размышлял:	 кто	 был	 у	 Тоськи	 до	 него?	 Она

скрывает	их	связь,	наверно,	скрывала	и	прежние…	Но	он	не	расспрашивал
ее,	дорожа	ни	к	чему	не	обязывающей	непринужденностью	отношений	и	не
желая	углублять	их.

Впрочем,	Тоська	не	занимала	большого	места	в	жизни	Игоря.	Главным
интересом	 и	 страстью,	 главным	 содержанием	 всей	 его	 духовной	 жизни
была	 работа:	 ее	масштабы,	 ее	 возможности,	 самостоятельность	 действий,
которую	 он	 получил	 по	 праву	 и	 постепенно	 расширял.	 Его	 назначили
заместителем	начальника	отдела	изысканий:	отдел	изучал	все	особенности
реки	 и	 геологию	 района,	 искал	 «инертные»	 стройматериалы	 и	 уточнял



границы	водохранилища.	Отделом	руководил	немолодой	гидролог	Николай
Иванович	 Перчиков,	 человек	 в	 высшей	 степени	 корректный	 и
доброжелательный.	 Он	 один	 называл	 Тоську	 Таисией	 Михайловной,	 со
всеми	говорил	на	вы,	даже	с	самыми	юными	студентами-практикантами,	и
невероятно	 страдал	 оттого,	 что	 начальник	 строительства	 Луганов	 был
грубоват,	а	когда	хвалил	или	сердился,	говорил	«ты»	даже	пожилым	людям.
Игорь	 подозревал,	 а	 новые	 знакомцы	 из	 числа	 руководителей	 участков
подтвердили,	 что	 Николая	 Ивановича	 он	 чаще	 ругал,	 чем	 хвалил:	 более
противоположные	характеры	трудно	было	подыскать.

Николай	 Иванович	 со	 щедростью	 опытного	 специалиста	 объяснил
Игорю	 все	 особенности	 здешней	 работы	 и	 с	 ходу	 переложил	 на	 него
контроль	над	всеми	точками	изысканий.

Была	 у	 изыскателей	 лодка	 с	 подвесным	мотором.	Николай	Иванович
изредка	выезжал	на	ней	к	работникам	прибрежных	точек,	но	задерживаться
там	не	любил.	Вечерами	Игорь	видел	 его	 гуляющим	с	двумя	маленькими
мальчиками,	 однажды	 заметил,	 как	 он	 выходил	 из	 магазина	 с
переполненной	 сетчатой	 сумкой.	 Семьянин-обыватель?	 Бесспорно.
Знающий	 специалист?	 Тоже	 бесспорно.	 Службист	 «от	 сих	 до	 сих»?
Похоже.	Чувствовалось,	что	изыскатели	Николая	Ивановича	любят	—	то	ли
из	жалости	к	доброму,	вежливому	человеку,	то	ли	потому,	что	с	ним	удобно.

Игорь	 сразу	 повел	 себя	 придирчиво-требовательно,	 но	 никто	 не
обижался,	—	видимо,	соскучились	по	деловому	порядку.

Лодка	 с	 подвесным	 мотором	 перешла	 в	 собственность	 Игоря.	 Он
научился	 лихо	 мчаться	 против	 течения,	 вздымая	 буруны,	 скользить	 по
стремнине	вниз,	проскакивать	между	камнями.

Большинство	 изыскателей	жило	 на	 стройке	 и	 тратило	 уйму	 времени,
чтобы	 добраться	 к	 месту	 работ.	 Молодые	 ребята	 по	 своей	 инициативе
пристраивались	 на	 случайные	 ночлеги	 или	 брали	 с	 собой	 палатку,	 но	 это
была	 кустарщина;	 инструмент,	 продукты,	 все	 изыскательское	 хозяйство
тащили	на	себе.

Игорь	помотался	по	окрестностям,	определил	зоны	работ	и	подыскал	у
рыбаков	 временное	 жилье	 —	 базу	 для	 каждой	 зоны.	 Составил	 план
снабжения	 и	 переброски	 работников,	 сам	 доставлял	 все	 необходимое	 на
моторной	лодке	или	на	лошадях	—	вьюками.

Николай	 Иванович	 не	 без	 досады	 одобрил	 это	 новшество.	 Игорь
позвал	 его	 посмотреть	 базы	 —	 Николай	 Иванович	 поехал,	 но	 к	 концу
рабочего	дня	заторопился	обратно,	застенчиво	объяснив:	«Семья	ждет»,	—
и	больше	не	выезжал.

Все	 складывалось	 хорошо:	 можно	 проявлять	 самостоятельность	 без



помех.	Вот	только	понедельники…
У	 начальника	 Светлостроя	 по	 понедельникам	 собирались	 «большие

оперативки»	 с	 руководителями	 всех	 участков	 и	 служб…	 и	 на	 этих
оперативках	 изыскателей	 представлял	 Николай	 Иванович.	 Луганов
проводил	 совещания	 напористо,	 с	 юмором	 и	 беспощадной	 суровостью;
рассказывали,	 что	 порою	 там	 бывают	 «спектакли»,	 подробности	 которых
разносятся	по	всему	строительству.

Николай	Иванович	ходил	туда	неохотно,	докладывал	слишком	длинно,
так	 что	 Луганов	 не	 раз	 обрывал	 его.	 Игорю	 до	 смерти	 хотелось
присутствовать	 на	 оперативках,	 он	 с	 первого	 дня	 влюбился	 в	 Луганова:
бывший	 матрос,	 красногвардеец,	 рабфаковец,	 кончал	 институт	 заочно,
работая	 на	 стройках.	Прямой,	 грубый,	 веселый,	 организатор,	 каких	мало,
Луганов	выдвигался	быстро	и	к	тридцати	пяти	годам	приобрел	всесоюзную
известность.

Иногда	Игорю	мерещилось,	что	его	собственный	путь	будет	таким	же,
и	 он	 невольно	 подражал	 Луганову,	 говорил	 с	 людьми	 грубее	 и
насмешливей,	 чем	 обычно.	 Впрочем,	 многие	 инженеры	 бессознательно
делали	то	же	самое.

Работу	изыскателей	 задерживали	плохое	 снабжение	 оборудованием	и
медлительность	 ремонта.	 Мастерские	 и	 Ремзавод	 были	 перегружены
заказами	 ведущих	 объектов	 стройки,	 от	 изыскателей	 открещивались.	 К
середине	лета	создалось	бедственное	положение	у	буровиков:	колонковые
трубы	 выбывали	 из	 строя,	 новых	 не	 подвезли;	 нужно	 было	 поднять	 из
скважин	старые	трубы	и	сделать	новую	нарезку,	но	никто	за	это	не	брался.
Николай	Иванович	тщетно	околачивал	пороги	разных	отделов.

Порасспросив	новых	приятелей,	Игорь	узнал,	что	мастер	нужного	ему
цеха	—	 москвич	 и	 завзятый	 театрал.	 Игорь	 целый	 вечер	 болтал	 с	 ним	 о
московских	театрах,	рассказывал	были	и	небылицы	об	актерах,	а	потом	по-
приятельски	 договорился	 о	 нарезке	 труб.	 Трубы	 подвезли	 ночью	 и
обошлось	без	формальностей.	Работа	пошла	бойко,	как	говорил	Игорь,	«на
факторе	 личной	 заинтересованности»:	 он	 приплачивал	 токарям	 из	 своего
кармана.

Вместе	 с	 мастером-театралом	 Игорь	 стоял	 возле	 токарей,	 когда	 в
мастерских	поднялась	суматоха.

Прежде	 чем	 Игорь	 догадался	 исчезнуть,	 на	 пороге	 появилась
громадная	 медведеобразная	 фигура	 Луганова.	 За	 ним	 в	 мастерскую
ввалилась	целая	свита	разных	начальников.

Игорь	застыл	от	страха:	ему	казалось,	что	наваленные	на	полу	трубы
занимают	все	помещение,	что	они	прямо-таки	лезут	в	глаза.



—	У	меня	механизмы	 стоят,	 понимаешь	 ты	 это?	—	 зычным	 голосом
говорил	 Луганов,	 шагая	 по	 мастерской.	 —	 «Деррики»	 сколько	 времени
мусолишь?	—	Он	наткнулся	взглядом	на	трубы,	остановился,	разглядывая
их,	как	диковину:	—	А	это	що	це	таке?

Мастер,	 заикаясь,	 пробормотал,	 что	 изыскатели	 попросили…
работенки	на	часок…

—	Вот,	пожалуйста!	—	Луганов	взял	за	плечо	начальника	мастерских	и
пригнул	его	носом	к	трубам.	—	Полюбуйся!	Твои	порядочки!	План	побоку,
а	 частные	 заказики	 —	 милости	 просим?	 Все	 трубы	 выбросить	 вон
немедленно!

Игоря	он	не	заметил	или	принял	за	одного	из	работников	мастерской.
Гроза	могла	пройти	мимо.	Но	Игорю	были	нужны	эти	трубы,	а	Луганов	ему
нравился	 решительно	 всем	 —	 и	 внешностью,	 и	 грозовыми	 раскатами
голоса,	 и	 даже	 решением	—	 выбросить	 вон	 немедленно.	 Судьба	 впервые
свела	Игоря	с	Лугановым	лицом	к	лицу	—	это	был	случай	заявить	о	себе.
Когда-то	выпадет	другой?!

—	 Товарищ	 Луганов,	 это	 неправильно!	—	 отчеканил	 Игорь,	 шагнув
вперед.	 —	 На	 оперативках	 вы	 ругаете	 изыскателей	 за	 темпы,	 когда
требовать	—	мы	ваши,	а	когда	дело	доходит	до	помощи	—	мы	чужие,	мы
частники.	Неправильно!

—	Глядите,	какой	обличитель	нашелся!	—	весело	изумился	Луганов	и
смерил	Игоря	с	головы	до	ног.	—	Ты	кто	такой?

—	Заместитель	начальника	отдела	изысканий	инженер	Митрофанов!
Получилось	почтительно,	но	с	вызовом.
—	А	почему	я	тебя	не	видел?
—	 Недавно	 прибыл,	 товарищ	 Луганов.	 Стараюсь	 привести

оборудование	в	образцовый	порядок,	а	темпы	ускорить.	Прошу	разрешения
закончить	нарезку	труб,	иначе	бурение	станет.

—	А	в	план	ввести	—	лень?	Нарушать	план	—	легче?
—	Разрешите	говорить	начистоту?	—	спросил	Игорь	и,	чувствуя	себя

на	 счастливом	 подъеме,	 тут	 же	 выпалил:	 —	 Стройка	 новая,	 товарищ
начальник,	 а	 бюрократизма	 старого	 немало.	 Пока	 пробьешься	 в	 планы,
собственный	план	к	черту	завалишь.

Сопровождающие	загудели	было,	по	Луганов	расхохотался:
—	Вот	 как	молодежь	 честит	 нас!	 Значит,	 говоришь,	 стройка	 новая,	 а

бюрократизм	 старый?	 Начальнички,	 это	 ж	 по	 вашему	 адресу!	 И	 что	 ему
наши	механизмы,	 когда	 у	 него	 буровые	 станут?	Ладно,	 парень,	 пусть	 эти
твои	штуки	дорежут,	черт	с	тобой,	а	то	еще	и	меня	в	бюрократы	запишешь.
А	 к	 оперативке	 составь	 мне,	 удалец,	 толковую	 заявку,	 и	 все-таки	 будем



планировать,	 как	 господом-богом	 установлено,	 иначе	 вы	 мне	 полный
ералаш	устроите.	Это	все	твои	трубы?	Ну-у,	ловкач	же	ты!

И	он	крупными	шагами	пошел	дальше.
Это	была	победа.
И	 это	 было	 начало	 популярности:	 в	 последующие	 дни	 история	 с

трубами	возвращалась	к	Игорю	разукрашенной	лестными	подробностями.
Николай	 Иванович	 порадовался	 тому,	 что	 трубы	 отремонтируют,	 по

стычку	 Игоря	 с	 начальником	 воспринял	 боязливо:	 чего	 доброго,
рассердится	Луганов!

Заявку	составили	обстоятельно,	с	 запросом.	Игорь	мечтал	понести	ее
сам,	но	Николай	Иванович	сказал:

—	Что	ж,	попробую	доложить.	Только	не	возлагайте	особых	надежд.
Сколько	раз	я	эти	вопросы	ставил	—	все	зря!

После	 оперативки	 Николай	 Иванович	 кисло	 сообщил,	 что	 заявку
передали	на	 рассмотрение	 аппарата,	 а	 это	 гроб	 с	музыкой.	В	 тот	же	день
приятели	 рассказали	 Игорю,	 что	 Николай	 Иванович	 мямлил,	 а	 Луганов
перебил	его	доклад	вопросом:	откуда	у	вас	взялся	молодец-удалец,	что	меня
бюрократом	окрестил?

Игорь	 не	 знал,	 как	 это	 понять.	 Обиделся	 Луганов?	 Или	 с
удовольствием	заметил	энергичного	работника?

Мысль	возникла	неожиданно:	«Он	меня	выдвинет,	если	поймет,	что	я
работаю	лучше	и	оперативней	Николая	Ивановича!»

Игорь	отогнал	соблазнительную	мысль:	«Молод,	первый	год	работаю,
у	 Николая	 Ивановича	 опыт,	 стаж…»	Но	 мысль	 засела	 в	 мозгу.	 Все	 чаще
раздумывал	Игорь,	как	бы	он	перестроил	работу,	если	бы	получил	полную
свободу	действий.

Говорить	об	этом	ни	с	кем	нельзя	было.	За	ужином	он	попробовал	кое-
что	 рассказать	 Тоське,	 —	 конечно,	 не	 обмолвившись	 о	 мечте	 заменить
Николая	 Ивановича.	 Тоська	 восхищалась,	 какой	 он	 умный,	 потом	 обняла
его	теплой	рукой:

—	 Ты	 скажи	Николай	 Иванычу,	 он	 согласится.	—	И	 соблазнительно
потянулась:	—	Спа-ать	пора!

Встала	и	сквозь	смеженные	ресницы	поглядела,	куда	он	направится	—
к	ней	или	в	свой	угол	за	занавеску.

Недели	через	две,	поднимаясь	вверх	по	реке	на	одну	из	 точек,	Игорь
увидел	 впереди	 катер	 Луганова.	 Катер	 был	 гордостью	 начальника
Светлостроя	 —	 вместительный,	 безукоризненных	 обтекаемых	 форм,
сверкающий	ослепительной	белизной.

Вот	он,	случай	напомнить	о	себе!



Жалкий	 подвесной	 моторчик	 никогда	 еще	 не	 выдерживал	 такой
нагрузки.	 Рискуя	 налететь	 на	 подводный	 камень,	 Игорь	 мчался	 вдоль
берега,	где	встречное	течение	не	так	сильно.

Расстояние	 между	 лодкой	 и	 катером	 быстро	 уменьшалось,	 Игорь
разглядел,	что	в	катере	целая	компания,	а	ведет	его	сам	Луганов;	моторист,
изогнувшись,	стоит	рядом	с	ним,	готовый	в	любое	мгновение	перехватить
рулевое	колесо.

Луганов	шел	по	стремнине,	приближаясь	к	опасному	ущелью,	где	река
суживалась	и	 где	 нужно	опасаться	 водоворотов.	Игорь	прикинул:	 если	не
обгоню	до	ущелья,	 весь	выигрыш	времени	будет	потерян,	 а	 там	придется
пыхтеть	на	стремнине,	Луганов	уйдет	далеко	вперед.	Надо	сейчас,	сейчас!

Мотор	взревел,	задыхаясь	от	предельного	напряжения.	Совсем	близко
от	 корпуса	 лодки	 промелькнул	 колючий	 подводный	 камень	—	 налетишь,
тут	тебе	и	конец.	Но	лодка	догнала	катер	и	пошла	в	трех	метрах	сбоку.

На	 катере	 заметили	 Игоря	 и	 что-то	 кричали	 ему,	 вероятно
предупреждая	об	опасности.

Луганов	 не	 поворачивал	 головы:	 ущелье	 надвигалось	 —	 нужно
следить	в	оба.

Срезать	нос	катеру	и	вырваться	вперед	—	сию	минуту,	иначе	поздно…
Игорь	рванул	лодку	на	стремнину,	срезая	нос	катеру.	Луганов	невольно

отвернул,	 чтобы	 не	 протаранить	 лодку:	 самоубийца	 там,	 что	 ли,	 или
круглый	идиот?

Проскочив	вперед,	Игорь	сбавил	скорость.	Моторчик	мирно	затарахтел
в	 нескольких	 метрах	 от	 катера,	 вынужденного	 идти	 следом.	 Сзади
доносились	отборные	ругательства	—	зычный	голос	Луганова	перекрывал
тарахтение	мотора	и	шум	реки.

Игорю	 хотелось	 оглянуться,	 но	 оглядываться	 нельзя	 было:	 вошли	 в
ущелье.

Здесь	Игорь	обычно	побаивался:	 скалы	гулко	отражали	каждый	звук,
сумрачно	 блестели	 коварные,	 завивающиеся	 струн,	 управление	 лодкой
требовало	 силы	 и	 точности.	 Но	 сегодня	 он	 забыл	 всякий	 страх,	 его
переполняло	ощущение	удачи	и	ожидание	чего-то	решающего.

Сразу	за	выходом	из	ущелья	была	маленькая	уютная	заводь	с	песчаной
отмелью,	а	повыше	ее,	над	предельной	отметкой	паводков,	стояла	хибарка,
где	теперь	жили	гидрологи	и	ночевали	рабочие	ближайшей	буровой	вышки.
Гидрологов	не	видно	было,	но	за	хибаркой	клубился	низкий	дым.

Игорь	ткнул	лодку	в	песок,	выскочил	на	отмель	и	оглянулся	—	белый
катер	входил	в	заводь.

Сердце	 выстукивало	 торжественную	 дробь.	 Игорь	 помахал	 рукой	 и



крикнул:
—	Глубина	меньше	метра,	осторожно!
—	Вот	это	кто!	—	Луганов	уже	передал	руль	и	стоял	на	носу,	веселый

медведь	с	озорными	глазами.	—	Выдрать	тебя	охота.	За	уши	твои	ослиные!
—	Тогда	прыгайте	в	воду!	—	откликнулся	Игорь.
Луганов,	 не	 раздумывая,	 прыгнул:	 видно	 бывшего	 матроса,	 хоть	 и

отяжелел	с	годами.	Под	его	грузным	телом	вода	взвилась	фонтаном	брызг.
Игорь	подал	руку.

—	Лихач	ты	и	нахал,	вот	что!	—	сказал	Луганов,	вытирая	лицо.	—	На
кой	дьявол	ты	перся?	Жить	надоело?	Не	отверни	я…

—	Я	ж	видел,	что	это	вы,	—	сказал	Игорь.	—	Бывший	моряк,	неужели
не	сумеете	отвернуть?

Гидрологи	 выбежали	 из-за	 хибары	 и	 стояли,	 удивленные	 обилием
гостей.

—	 Здесь	 одна	 из	 моих	 баз,	 Федор	 Тихонович.	 —	 Теперь,	 когда
знакомство	 упрочилось,	 Игорь	 впервые	 назвал	 Луганова	 по	 имени-
отчеству.	—	А	перся	я	проверить	работу	гидропоста.

—	Пожалуйте	к	нам,	—	робея,	сказал	один	из	гидрологов.	—	Мы	как
раз	уху	варим.	Там	и	дымок	—	комарья	меньше.

Луганов	первым	вскарабкался	наверх,	за	ним	Игорь.	Остальные	сидели
в	 катере,	 не	 зная,	 что	 им	 делать.	 Не	 заглядывая	 в	 хибару,	 Луганов
заторопился	под	клубящийся	дымок,	так	как	комарье	сразу	налетело	на	его
влажные	лицо	и	шею.

Над	очагом	булькала	в	котелке	уха.	Пахло	сильно	и	вкусно	—	рыбой,
печеной	картошкой	и	дымком.

—	 Ишь	 ты,	 до	 чего	 пахнет,	 гадюка!	—	 вздохнул	 Луганов	 и,	 приняв
решение,	 зычно	 скомандовал	 своим	 спутникам:	—	Езжайте	 на	 карьер	 без
меня!	Сомов,	распорядись	там,	как	надо.	На	обратном	заедете!

И	гидрологам:
—	Объем	я	вас,	изыскатели,	плакала	ваша	уха,	да	и	картошка	тоже.
Игорь	попросил	разрешения	выслушать	доклады	подчиненных.
—	Валяй.	Твоя	епархия.
Гидрологи	 докладывали	 четко,	 подыгрывая	 Игорю.	 Игорь	 был

придирчивей	 и	 строже	 обычного.	 Луганов	 прислушивался	 и	 палкой
подгребал	к	картошке	горячую	золу.

Потом	Луганов	поинтересовался,	как	живут	изыскатели	и	как	делают
промеры	 в	 ущелье.	 Видно	 было,	 что	 он	 оценил	 их	 труд	 на	 этом	 опасном
участке.

Спросил,	 сколько	 человек	 здесь	 ночует,	 заглянул	 в	 хибару	 —	 ну	 и



дворец!	 Его	 рассердило,	 что	 в	 хибаре	 нет	 кроватей,	 что	 постели	 убогие,
одеяла	рваные.	Неужели	нельзя	завезти	сюда	все,	что	нужно?

—	Привожу	все,	 что	могу	достать	и	 завезти	одни	на	 своей	лодке,	—
сказал	Игорь.	—	Раньше	у	гидрологов	и	керосина	не	было,	продукты	раз	в
две	педели	привозили.	Один	промеры	делает	с	риском	утонуть,	а	другой	в
городе	продукты	достает,	а	потом	выгребает	на	веслах	против	течения.

—	Сейчас	мы	не	жалуемся,	—	опять	подыграли	гидрологи.	—	Игорь
Матвеевич	нас	и	снабжает,	и	навещает	почти	каждый	день.

Все,	 что	 нужно,	 дошло	 до	 Луганова,	 можно	 было	 заняться	 ухой	 и
печеной	картошкой.

Уху	 хлебали,	 не	 отвлекаясь,	 со	 смаком.	 Когда	 котелок	 опустел,	 а	 на
табурете,	 заменявшем	 стол,	 появилась	 обугленная,	 потрескавшаяся
картошка,	Игорь	выложил	свои	соображения,	что	и	как	изменить	в	работе
отряда.

—	 Дельно,	 —	 сказал	 Луганов,	 надломил	 картофелину	 и	 с
удовольствием	 присыпал	 ее	 дымящуюся,	 коричневую	 по	 краям	 мякоть
крупной	 солью.	—	Дельно	 соображаешь,	—	 повторил	 он.	—	Ах,	 вкусна,
бисова	дочь?	Что,	хлопцы,	едали	вы	харч	вкусней	печеной	картошки?

Когда	 вернулся	 катер,	 Луганов	 велел	 мотористу	 достать	 «заветную
корзину,	 начальственное	 НЗ».	 В	 корзине	 оказалось	 немало	 всякой	 снеди,
хватило	 бы	 на	 ужин	 десятерым.	 Луганов	 поколебался,	 потом	 оставил	 и
флягу.

—	Пейте	 на	 здоровье,	 молодцы.	Ну,	Митрофанов,	 едешь	 ты?	Может,
взять	тебя	на	буксир?

—	Люблю	идти	ведущим,	Федор	Тихонович.	А	сейчас	поеду	на	другие
точки.	До	темноты	успею.

Уже	с	катера	Луганов	предупредил:
—	Смотри,	ведущий,	в	потемках	не	вздумай	возвращаться!	Ты	с	этим

ущельем	не	шути,	понял?
Когда	белоснежный	катер	удалился,	один	из	гидрологов	похвалил:
—	Хороший	мужик.
А	второй	сказал:
—	То,	что	вы	придумали,	очень	верно.	Николай	Иванович	одобряет?
Что	 я	 наделал?	 —	 ахнул	 Игорь.	 Получилось	 в	 обход

непосредственного	 начальника.	 Если	 дойдет	 до	 него,	 обидится…	 Да,	 но
если	 поделиться	 с	 ним	 своими	 планами,	 Перчиков	 нехотя	 скажет:
«Подумаю,	 посоветуюсь»,	 —	 и	 все	 застрянет.	 А	 если	 он	 и	 перестроит
систему	 работ,	 кто	 узнает,	 чья	 тут	 идея?	 Скажут:	 «Молодец	 Перчиков,
тихий,	а	как	заворачивает!»



Нет,	все	вышло	удачно.
—	 Одобрить	 легко,	 провести	 труднее,	 —	 неопределенно	 ответил

Игорь.	—	Что	ж,	ребята,	попробуем	начальственное	НЗ?
Он	не	поехал	на	другие	точки.
Подоспели	 буровики,	 все	 вместе	 распили	 фляжку	 начальственного

коньяка.
Начинало	 темнеть,	 когда	 слегка	 охмелевший	 Игорь	 вывел	 лодку	 из

заводи.
Ущелье	казалось	теперь	еще	уже́	—	темная,	гулкая	труба.	«Ты	с	этим

ущельем	не	шути»	—	так	сказал	Луганов?	А	мы	пошутим.	Полный	вперед!
Течение	 всосало	 лодку	 в	 темную	 трубу.	 Черные	 скалы	 мелькали

совсем	близко	и	уносились	назад.
Вот	 лодку	 крутануло	 на	 причудливом	 зигзаге	 главной	 струи…	Игорь

на	 миг	 потерял	 управление,	 лодку	 повернуло	 боком…	 Протрезвев	 от
страха,	Игорь	 вцепился	 в	 руль,	 навалился	на	него	—	ему	кое-как	удалось
вывести	лодку	на	курс.

Ущелье	 кончилось	 —	 и	 снова	 хмельной	 восторг	 завладел	 им,	 он
ощутил	 себя	 удачливым	 и	 бесстрашным,	 его	 ждало	 исполнение	 всех
желаний…

Луганов	 выдвинет	 его,	 он	 любит	 молодых,	 дерзких,	 умеющих
работать.	 Николаю	 Ивановичу	 пора	 на	 покой,	 а	 мне	 —	 начинать!	 Вот
впереди	 сияет	 тысячей	 звезд	 Светлострой.	 Мое	 начало.	 Моя	 судьба.
Светова	—	Светлострой.

Эх,	Катерина,	никогда	бы	ты	не	пожалела,	если	бы	пошла	со	мной!	А
впрочем,	что	мне	она?

На	 причале	 стояла	 Тоська.	 Скажи	 пожалуйста,	 встречать	 вышла.
Значит,	волновалась	о	милом?

—	Сумасшедший,	в	такую	тьму	ущельем!	Жаль,	не	искупался,	второй
раз	не	понесло	бы!	—	отчитывала	она,	 замыкая	лодку	на	замок.	—	Да	ты
выпивши?	Иди	в	дом,	там	тебе	письмо.

Все	 еще	 хмельной,	 Игорь	 взбежал	 по	 обрыву	 и	 путаницей	 дворов	 и
проулков	добрался	до	дому.	Письмо	лежало	на	столе.

Игорек,	у	нас	большие	неприятности.	Папу	сняли	с	работы	и
отозвали	в	распоряжение	отдела	кадров.	Очень	это	глупо,	потому
что	 экспедиция	 через	 два	 месяца	 заканчивается,	 кому	 же
подводить	итоги,	как	не	ему?	Кажется,	здесь	еще	будет	какой-то
разбор	на	коллегии.	Я	волнуюсь,	потому	что	отец	устал,	задерган.
Напиши	ему	поласковей,	ему	сейчас	нужна	любовь.



Целую	тебя.	Мама.

Ему	нужна	любовь…	Отец	возник	перед	ним	так	ясно,	будто	стоял	по
ту	 сторону	 стола.	 Не	 такой,	 каким	 он	 был	 в	 последнее	 время,	 —
рассеянный,	 обуреваемый	 глупыми	 фантазиями,	 сосредоточенно-
мрачный…	 Нет,	 отец	 вспомнился	 прежним	 —	 дочерна	 загорелый	 и
обветренный,	с	крутыми	плечами,	с	охрипшим	на	всех	ветрах	голосом	—
отец-герой,	молодец	молодцом.

Того	Митрофанова	никто	не	снял	бы.	Тот	Митрофанов	сам	скрутил	бы
любого	недруга.

Жалея	 отца	 и	 обдумывая,	 как	 написать	 ему	 посердечней,	 Игорь	 все-
таки	 осудил	 его	 —	 сам	 виноват.	 Я	 предупреждал	 его.	 Он,	 как	 Николай
Иванович,	 стал	 немного	 «не	 от	 мира	 сего».	 А	 в	 сем	 мире	 нужно	 быть
начеку.	Брать	и	держать	свое.

Матвей	Денисович	сдавал	дела	Аннушке	Липатовой…
Аннушка	 не	 плакала	 только	 потому,	 что	 не	 могла	 позволить	 себе

женскую	слабость.	Липатов	не	раз	уверял,	что	в	глубине	души	она	плакса,
но	ее	удерживает	чувство	партийной	и	геологической	ответственности.

Не	расстраивайся,	Аннушка,	—	утешал	Матвей	Денисович.	—	Трудно
тебе	придется,	так	ведь	всего	два	месяца	осталось.

—	Меня	злит	несправедливость,	—	тихо	отвечала	Аннушка.
Проще	 всего	 было	 бы	 отказаться	 от	 обязанностей	 начальника,	 но

Аннушка	 понимала,	 что	 новому	 человеку	 не	 завершить	 в	 срок	 работу
экспедиции,	пострадает	и	дело,	и	коллектив.

Ужасно	 было	 то,	 что	 в	 последнюю	 встречу	 она	 клятвенно	 обещала
мужу	приехать	не	позже	августа,	рассчитывая	всю	«писанину»	делать	дома.
Готовясь	возобновить	семейную	жизнь,	Аннушка	съездила	в	Ростов	к	дочке
и	 наконец-то	 позволила	 себе	 разругаться	 с	 тетей	 Соней,	 замучившей
девочку	 своей	 системой	 воспитания.	 После	 ссоры	 пришлось	 забрать
бледненькую	счастливую	Иришку	с	собой.	«Система»	тети	Сони	привела	к
тому,	 что	 Иришка	 возненавидела	 хорошие	 манеры,	 музыку	 и	 английский
язык,	вызывающе	говорила	на	жаргоне	ростовских	мальчишек,	носилась	по
степи	с	репейниками	в	косицах,	помогала	лаборантке	паковать	пробы	и	не
хотела	ни	в	какую	школу.	Необходимо	было	заняться	ею	серьезно.	И	вот	все
полетело	кувырком!

Несмотря	на	огорчения,	Аннушка	принимала	дела	обстоятельно.	Свои
собственные	 журналы	 работ	 она	 просматривала	 заново,	 глазами
руководителя,	 и	 ругала	 себя,	 когда	 находила	 огрехи;	 все	 имущество
экспедиции	считала	нужным	осмотреть	и	пощупать,	денежные	документы



проверить	все	до	единого…
Матвей	Денисович	не	сердился,	он	знал,	что	она	попросту	трусит,	хотя

никогда	не	признается	в	этом.
Аннушка	 попросила	 его	 сделать	 остановку	 в	 Донецке,	 поговорить	 с

Липатовым	и	как-нибудь	примирить	его	с	печальной	новостью	о	последней
(которой	 по	 счету!)	 задержке.	 Матвей	 Денисович	 охотно	 согласился:
спешить	 было	 некуда,	 хотелось	 собраться	 с	 мыслями	 до	 возвращения	 в
Москву,	повидаться	со	старым	другом	Кузьмичом,	узнать,	как	там	Леля…

И	вот	подписан	акт.
Собраны	вещи.
Сторожев	 лично	 выводит	 «рыдван	 моей	 бабушки»,	 перешедший	 к

нему	по	наследству	от	Игоря.
Весь	коллектив	вышел	провожать.	Люди	огорчены,	молча	жмут	руку,

молча	заглядывают	в	глаза.
—	Ну,	товарищи,	чтоб	в	срок	и	как	следует!
Рыдван	 заводится,	 как	 новенький.	 Высунув	 голову	 в	 окно	 машины,

Матвей	 Денисович	 в	 последний	 раз	 оглядывает	 людей,	 с	 которыми
проработал	больше	года.

Они	 стоят	 неподвижно,	 все	 до	 единого.	 Он	 видит	 их	 лица	 и	 вдруг
понимает	—	вот	она,	награда,	вот	высшая	оценка.

Липатушка	встретил	его	на	вокзале.
—	 Это	 совершенно	 невозможно!	 —	 закричал	 он,	 прежде	 чем

поздороваться.	—	Они	 сошли	 с	 ума!	Вы	 должны	объяснить!	Она	 завалит
дело	и	загубит	ребенка!

Он	совсем	не	воспринял	в	письмах	жены	другую	сторону	дела	—	что
Матвея	Денисовича	сняли	с	работы.	Он	был	в	отчаянии	—	опять	ни	жены,
ни	дочери,	подразнили	и	отняли!

—	Вы	в	Москву?	—	спрашивал	он,	забывая,	что	по	поручению	жены
сам	 бронировал	 Матвею	 Денисовичу	 билет.	 —	 Докажите	 им,	 что	 она
просто	не	справится,	что	это	какая-то	чушь	—	женщину	с	ребенком…	при
ее	хрупком	здоровье…

—	Так	ведь	меня	 сняли,	—	усмехнулся	Матвей	Денисович.	—	Какой
же	у	меня	теперь	голос?

Липатов	ошеломленно	смолк	и	не	сразу	сообразил,	как	выпутаться	из
неловкого	положения.

—	А	 пошлите	 их	 к	 чертовой	 бабушке!	—	 наконец	 решил	 он.	—	Не
расстраивайтесь,	приедете	и	на	месте	отобьетесь.

—	А	я	и	не	расстраиваюсь,	—	сказал	Матвей	Денисович.
И	снова	Липатов	не	знал	—	расспрашивать	ли,	что	случилось,	или	не



касаться	неприятного	случая	совсем.
—	 Человеку	 трудно,	 когда	 у	 него	 жить	 нечем,	 а	 у	 меня	 жить	 есть

чем,	—	сам	заговорил	Матвей	Денисович.
—	Вы	пока	в	резерв?
—	Я	не	о	ставке,	—	усмехнулся	Матвей	Денисович.	—	Меня	и	жена

прокормит.	 Я	 ведь	 не	 феодал,	 жене	 работать	 не	 мешаю.	—	 И	 он	 скосил
глаза	на	смущенного	Липатова.

Уже	в	трамвае	по	пути	к	Кузьменкам	Липатов	хмуро	сказал:
—	Между	прочим,	феодал	из	меня	не	получается.
Кузьмы	 Ивановича	 не	 застали	 —	 он	 работал	 в	 утро.	 Кузьминишна

нянчила	внучку	у	Световых.
Дома	был	только	Никита,	он	сидел	на	веранде	и	мрачно	зубрил	физику

—	началась	сессия.
Распрощавшись	 с	Липатовым,	 который	 теперь	 волновался,	 справится

ли	Аннушка	и	не	подведут	ли	ее	сотрудники,	Матвей	Денисович	подсел	к
Никите	 и	 только	 тут	 узнал,	 как	 сложились	 у	 него	 и	 у	 Лельки	 дела.	 С
недоумением	 и	 гневом	 присматривался	 Матвей	 Денисович	 к	 парню:
посерьезнел	 как	 будто,	 буровому	 мастерству	 не	 зря	 учили,	 не	 изменил
профессии,	даже,	кажется,	гордится	ею.	В	техникум	поступил.	Это	все	как
надо.	К	тому	и	вели.

Но	 что	 же	 он	 натворил	 с	 Лелькой?	 Как	 же	 он	 не	 сумел	 переубедить
родителей?	 И	 что	 же	 это	 за	 безответственность	 —	 вызывал,	 просил,	 а
потом	—	в	кусты!..

Никита	 сидел,	 опустив	 голову,	 чуб	 свесился	 на	 глаза,	 губы	 надуты.
Обветренные,	 потрескавшиеся	 пальцы	 верхового	 усиленно	 мяли	 край
учебника	физики.

—	Пощади	физику,	она	не	виновата.	А	вот	ты…
—	Я	Лелю	ничем	не	обидел,	—	мрачно	сказал	Никита.
—	Так	женись	и	живите	как	люди.	Неужто	выхода	не	найти?
—	А	как?	Вот	построят	на	станции	жилье,	попросим	комнату…
—	А	если	не	дадут?	Там	небось	не	вы	одни?
Никита	растерянно	вскинул	глаза:
—	Как	«не	дадут»?..
И	 еще	 ниже	 склонил	 чубатую	 голову,	 должно	 быть	 впервые

задумавшись	 над	 тем,	 что	 же	 делать,	 если	 комнаты	 не	 дадут.	 И	 Матвей
Денисович	задумался	над	тем	же.	Озорничать	умел,	а	вот	жить…	Жил	при
маме	с	папой,	потом,	в	экспедиции,	опять-таки	не	сам	по	себе,	на	готовом…
А	тут	самому	нужно.

—	Ну	вот	что.	Езжай	за	Лелей	и	немедленно	приведи	сюда,	скажи	—



Матвей	Денисович	требует.
Никиту	как	ветром	сдуло	с	веранды.
Вот	ведь	как	бывает!	—	думал	Матвей	Денисович,	рассеянно	мочаля

тот	же	учебник	физики.	Четыре	хороших	человека,	а	понять	друг	друга	не
могут.	И	почему	я	решил,	что	при	мне	поймут?	Вмешался,	старый	дурень,	а
захочет	 ли	 Кузьма	 моего	 вмешательства?	 И	 Кузьминишна	 —	 мало	 ли
горюшка	она	хватила	с	Никитой!	Почему	я	верю	этому	шалопаю?	И	Лельке
—	почему	я	так	уверен	в	ней?..

Прибежала	 Кузьминишна,	 ахнула,	 увидав	 нежданного	 гостя,
захлопотала.

Пришел	 с	 работы	 Кузьма	 Иванович.	 Обнялись,	 пригляделись	 друг	 к
другу	и	промолчали,	потому	что	каждый	заметил	—	постарел	приятель!	—
а	говорить	такое	неприятно.

Пообедали,	 выпили	 по	 рюмочке.	 И	 только	 тогда	 Матвей	 Денисович
сказал:

—	А	я	надеялся,	мне	навстречу	молодая	невестка	выбежит.	Как	же	вы
такую	славную	девушку	упустили?

—	Уж	до	 того	 славная,	 до	 сих	 пор	 не	 опомнились,	—	 сказал	Кузьма
Иванович.

И	 снова	 удивился	 Матвей	 Денисович,	 как	 по-разному	 можно
воспринять	одного	и	того	же	человека.	Он	слушал	рассказ	Кузьминишны,
узнавал	Лелькин	характер	и	совершенно	не	узнавал	ту	счастливую	девушку,
что	 уезжала	 от	 него	 к	 жениху.	 Он	 столько	 хорошего	 наговорил	 ей	 о
стариках	 Кузьменках,	 она	 настроилась	 принять	 их	 всей	 душой.	 Что	 же
случилось	в	тот	день?

Кузьминишна	 рассказывала	 нечто	 несусветное,	 Кузьма	 Иванович
коротко	заключил:

—	Барышнёшка,	да	еще	беспутная.
—	Слушаю	вас	—	ну,	будто	не	о	ней.	Ничего-то	вы	в	ней	не	увидели!
Кузьминишна	 готова	 была	 поверить	 чему-то	 иному,	 доброму,	 она

истомилась	 тревогой,	 что	 Никита	 уйдет	 навсегда	 из	 родного	 дома.	 Но
Кузьма	Иванович	фыркнул:

—	Еще	как	разглядели!	Напоила	допьяна,	привела	и	бросила	в	грязь	—
невеста!	Тьфу!

—	 Бросить	 со	 зла	 —	 это	 она	 может,	 —	 улыбнулся	 Матвей
Денисович.	—	Вот	только	не	пойму,	почему	ж	она	теперь	его	не	свихнула?
С	чего	это	он	теперь	не	пьет,	работать	научился,	физику	зубрит?..	Или	ей
наперекор?	—	И	нахмурясь:	—	Как	 хотите,	 вызвал	 я	 ее	 сюда.	Чтоб	 такая
золотая	 девчонка	 да	 пропадала	 из-за	 вашего	 шалопая?	 Увезу!	 Сирота



круглая,	с	детства	беды	нахлебалась,	мы	ее,	как	дочку,	растили…	Увезу!
Кузьминишна	 обмерла.	 Как-то	 по-новому	 все	 повернулось,	 вроде	 и

жалко	 уже.	И	Никиту	жалко	—	если	 увезет	 девушку	 этот	 бирюк	—	а	 он,
видать,	нравный,	—	что	с	Никитой	станется?..

Кузьма	Иванович	ожесточенно	сосал	трубку.	Не	любил	он	менять	свои
мнения	и	решения.	Да	и	с	чего	бы?	Хороший	человек	Митрофанов,	щедрая
душа,	 так	 ведь	 он	 не	 видал,	 как	 она	 Никитку	 по	 щекам	 своей	 дурацкой
шляпчонкой	 хлестала,	 как	 она	 пьяного	 кинула	 в	 грязь	 и	 еще	 запела
хулиганскую	частушку…

Появление	Никиты	напугало	всех	троих	—	вроде	и	не	решено	ничего,
поговорить	бы	еще	без	спешки…

Оставив	калитку	настежь,	Никита	быстро	прошел	по	дорожке	к	дому,
распахнул	дверь,	остановился	на	пороге.

—	Привез…
Поглядел	на	отца,	на	мать	и	вдруг	улыбнулся	доверчиво,	жалобно.
Мать	прижала	руки	к	груди	и	шагнула	к	мужу.	Испуг,	надежда,	мольба

—	все	слилось	в	этом	молчаливом	движении.
Кузьма	 Иванович	 выколотил	 трубку	 и	 начал	 вминать	 в	 нее	 новую

порцию	табаку.
—	Чего	же	она	не	заходит?	—	как	ни	в	чем	не	бывало	спросил	Матвей

Денисович	и	решительно	пошел	за	калитку.
Лелька	приехала	в	рабочей	одежде,	простоволосая	—	Никита	сорвал	ее

с	 буровой.	 Конечно,	 она	 могла	 бы	 забежать	 домой	 переодеться,	 но
вспомнила,	как	старательно	наряжалась	в	прошлый	раз	и	каким	унижением
все	 кончилось.	 Не	 будет	 она	 прихорашиваться	 ради	 них!	 Не	 к	 ним,	 а	 к
Митрофанову	едет,	а	Митрофанов	и	в	рабочем	не	осудит.

Только	у	самого	дома	поняла	Лелька,	что	едет	она	все-таки	«к	ним»,	и
пошла	 за	Матвеем	Денисовичем,	 как	 приговоренная.	 Будто	 сквозь	 туман,
увидела	 знакомую	 комнату,	 испуганное	 лицо	 Никиткиной	 матери	 и
отвернувшегося	отца.

—	 Вот	 она,	 моя	 Леля	 Наумова,	 —	 весело	 возгласил	 Матвей
Денисович.	—	Ну-ка,	 покажись,	 лучший	 коллектор,	 какая	 стала?	Слыхал,
ты	и	здесь	на	добром	счету.	Молодец!

От	похвалы,	высказанной	«при	них»,	Лелька	приободрилась.	Уже	без
гнева,	но	с	опаской	поклонилась.	Старики	разглядывали	ее	—	та	или	не	та?

Стоит	 оробевшая	 простая	 девочка,	 вроде	 и	 не	 барышнёшка	 и	 не
распутница,	вроде	и	на	человека	похожа.	А	за	нею	Никита,	сын.	Обхватил
плечи	руками,	стоит,	ждет.

—	 Здравствуйте,	 —	 через	 силу	 выговорил	 Кузьма	 Иванович.	 —



Нехорошо	 у	 нас	 вышло	 тогда.	 А	 ссориться	 нам	 ни	 к	 чему.	 Мы	 Никите
родители,	и	вы	не	чужая.	Значит,	надо	сговориться.

Лелька	вскинула	глаза	—	как?	Слово	—	нелепое,	поди	знай,	как	нужно
сговариваться!

В	устремленном	на	нее	сумрачном	взгляде	вдруг	 затеплился	какой-то
огонек,	губы	дрогнули…

Не	 умела	 Лелька	 ни	 сговариваться,	 ни	 объясняться,	 но	 сердце	 ее
отозвалось	на	 знакомую,	 кузьменковскую,	 затаенную	полуулыбку,	 и	 сразу
нахлынуло	 все,	 что	 она	 пережила	 за	 эти	 месяцы,	—	 любовь	 и	 надежды,
обида	и	гнев	и	жалость	к	себе…	Вот	этот	старый	насупившийся	человек	с
Никиткиной	 улыбкой	 может	 разрубить	 все,	 что	 запуталось,	 и	 тогда	 она
будет	любить	его,	покорно	и	благодарно	любить,	и	слушаться,	—	да,	да,	и
слушаться!..

Кузьма	Иванович	протянул	большую,	в	черных	крапинках	руку.	Лелька
вложила	 в	 нее	 онемевшие	 пальцы	 и	 —	 неожиданно	 для	 самой	 себя	 —
припала	 к	 этой	 руке,	 зарылась	 лицом	 в	 сморщенную	 ткань	 рубашки	 на
сгибе	локтя	и	заплакала.

—	Ой,	да	что	ты,	доченька!	—	воскликнула	над	ее	ухом	Кузьминишна,
и	теплая	материнская	рука	коснулась	ее	спины.

«Доченька»…	 Теперь	 Лелька	 ревела	 в	 голос,	 всхлипывая	 и	 цепко
ухватившись	за	руку	Кузьмы	Ивановича.

Он	 чувствовал,	 как	 намокает	 от	 ее	 слез	 рубашка	 на	 сгибе	 локтя,	 как
беспомощно	цепляются	за	него	вздрагивающие	пальцы.	Прижмурив	глаза,
он	погладил	эти	пальцы.

Никита	стоял	в	двух	шагах,	все	так	же	обхватив	плечи	руками.
—	Выпей	водички,	доченька,	—	бормотала	Кузьминишна,	сама	глотая

слезы.	 —	 Да	 из-за	 чего	 ты,	 родненькая!	 Ведь	 не	 звери	 мы.	 Ну,	 вышло
неладно,	так	ведь	не	навек…

А	Лелька	все	ревела.
—	Леля,	перестань!	—	прикрикнул	Матвей	Денисович	и	оторвал	ее	от

Кузьмы	 Ивановича.	—	Хватит,	 дурешка.	 Нос	 распухнет	—	 какая	 из	 тебя
невеста?

Она	 улыбнулась,	 шморгнула	 носом,	 поискала	 в	 кармане	 платок,	 не
нашла.	 Матвей	 Денисович	 сам	 вытер	 ей	 глаза	 и	 нос,	 подтолкнул	 к
Кузьминишне.

Кузьминишна	 повела	 ее	 на	 кухню.	 Лелька	 залпом	 выпила	 ковшик
воды,	ополоснула	лицо.

—	 Какая	 ты	 нервная,	 девонька,	 —	 сказала	 Кузьминишна.	 —	 Разве
можно	так!



—	Я	не	нервная,	—	шепотом	сказала	Лелька	и	прямо	поглядела	в	глаза
Кузьминишны.	—	Беременная	я.	Второй	месяц.

Допоздна	сидели	они	на	веранде,	не	зажигая	огня,	—	два	старых	друга.
В	 доме	 суетились	 —	 устраивали	 на	 жительство	 молодых,	 что-то

втаскивали	наверх,	что-то	спускали	по	узкой	лесенке.
Друзья	сидели	у	раскрытого	окна	веранды.	К	ним	поднимались	запахи

маттиолы,	 табаков,	 нагретой	 земли.	 Их	 мягко	 освещала	 луна.	 Когда	 луна
скрывалась	за	облако,	вокруг	темнело,	и	на	рамы	окна,	на	листья	и	на	лица
друзей	 падали	 блеклые	 отсветы	 дальнего	 зарева	 —	 Металлургический
выдавал	плавку.

Уже	все	было	переговорено	о	Лельке,	о	Никите,	об	Игоре.	И	дошло	до
своего,	до	личного.

—	Другим	я	этого	не	скажу,	Кузьма,	а	тебе	скажу.	Наговорили	на	меня
лишнего,	но	сняли	правильно.	Никакой	я	сейчас	не	начальник.

—	Клевещешь	на	себя,	Матвей.
—	Нет,	не	клевещу.	Знаешь,	что	делается	с	человеком,	когда	засела	в

голове	какая-то	мысль	—	и	сверлит,	сверлит?
—	Знаю.
—	Вот	это	и	произошло	со	мной…	И	я	не	хочу	—	понимаешь?	—	не

хочу	себя	обуздывать.	Обуздаю	—	тогда	не	успеть	мне.	Годы	не	позволят.	И
самое	 смешное,	 Кузьма,	 что	 никогда	 мне	 не	 увидеть	 свою	 мечту
исполненной.	 Не	 увидеть!	 Вот	 Кузька	 твой,	 быть	 может,	 успеет,	 Галинка
успеет.	 А	 я	 —	 нет.	 Не	 хватит	 мне	 годов.	 Дальнего	 прицела	 идея,	 очень
дальнего.

—	А	нужная?
—	 Необходимая!	 Совершенно	 необходимая	 —	 для	 наших	 потомков.

Накопит	 страна	 промышленной	 мощи,	 вскроет	 свои	 недра,	 разовьет
производственные	силы	—	и	станет	ей	тесно	в	нынешних	географических
рамках.	 И	 понадобятся	 большие,	 прямо-таки	 гигантские	 работы	 по
коренному	 изменению	 природы.	 И	 вот	 тогда	 какой-нибудь	 будущий
Госплан	 вспомнит	 чудака	Митрофанова:	 товарищи	 дорогие,	Митрофанов-
то	все	подготовил,	смотрите-ка,	все,	до	деталей,	—	бери	и	пользуйся!

Луна	проплыла	за	дом,	теперь	ее	лучи	падали	на	веранду	через	дверь,
освещали	лысую	голову	Матвея	Денисовича	и	лежали,	как	ладони,	на	его
сутулых	 плечах,	 а	 Кузьма	 Иванович	 был	 весь	 в	 тени,	 только	 красной
плошкой	попыхивала	трубка.

И	в	доме	все	затихло,	одни	молодые	еще	не	спали,	шептались	наверху
на	порожке	балкончика.



—	 …Ты	 только	 подумай,	 Кузьма,	 что	 такое	 социализм	 в	 действии.
Сейчас	 нам	 у-ух	 как	 трудно,	 мы	 бьемся,	 срываемся	 —	 и	 все-таки
перевыполняем	 пятилетки!	 Пе-ре-вы-пол-ня-ем!	 А	 ведь	 это	 всего	 лишь
разбег.	 Что	 такое	 новый	 завод?	 Толчок,	 чтобы	 завтра	 гораздо	 быстрее
поднялось	 еще	 три!	 Индустрия	 растет	 не	 в	 простой,	 а	 в	 возрастающей,
геометрической	 прогрессии.	 Вот	 Игорь	 сейчас	 на	 стройке	 гидростанции.
Что	такое	Светлоградская	ГЭС?	Производство	электроэнергии?	Нет,	много
шире!	Индустриализация	целого	 края!	 Заводы,	 рудники,	железная	дорога,
приток	населения…	Вокруг	каждой	новой	точки	растет	всякая	всячина.	И
все	 быстрей,	 быстрей!	 А	 теперь	 загляни	 на	 десяток	 лет	 вперед,	 на	 два
десятка,	на	три…	Каков	будет	уровень?

—	Силен	ты	мечтать,	Матвей.	Но	правильно.	Вспомнишь,	как	первую
шахту	пустили…	Первая	социалистическая	—	шуму	было!	А	потом	пошло.
Удивляться	 перестали.	 В	 газете	 мелкой	 строчкой:	 пустили	 шахту	 такую-
то…	А	поначалу	на	целую	страницу	гремели.	Но	скажи,	Матвей,	ты	что	ж
—	всю	силу	на	эту	мечту	положишь?

—	Думаешь,	не	стоит	того?
—	Стоит,	если	взвесить.	Да	трудно	в	одиночку.
—	Мне	бы	только	разработать,	хоть	вчерне.
—	 Знаешь,	 Матвей,	 у	 нас	 так	 складывается,	 что	 если	 гурьбой,

коллективом	 —	 все	 одолеешь.	 А	 пойдешь	 один	 —	 ну	 кто	 ты	 есть	 для
людей?	Ни	тыла,	ни	флангов.	Мои	задумки	против	твоих,	конечно,	мелочь,
усовершенствование	 в	 пределах	 шахты…	 А	 только	 любую	 задумку	 я
двигаю	 вместе	 с	 людьми.	 Как	 в	 наступлении	 полагается:	 тылы	 обеспечь,
фланги	укрепи,	ударную	группу	—	вперед.

—	Хитер!	Видно,	не	зря	мы	воевали	—	обучился.
—	Зачем	же	зря?	Опыт!
Наверху,	 на	 балкончике,	 заговорил	Никита	—	ни	Матвей	Денисович,

ни	родной	отец	не	знали,	что	его	голос	может	звучать	так	ласково:
—	Спать	пора,	Лелик.	Или	ты	всю	ночь	сидеть	собираешься?
Лелька	ответила	—	тоже	будто	и	не	ее	голос:
—	Жалко	уходить.	Гляди,	как	та	крыша	блестит.	А	небо…	Никогда	не

видела	такого	неба.
Кузьма	Иванович	улыбнулся,	тяжело	поднялся:
—	Пойдем	в	хату,	Матвей,	этот	опыт	нам	уже	не	пригодится.
Матвей	Денисович	уснул	в	ту	ночь	с	легкой	душой,	а	когда	проснулся,

дом	 уже	 опустел,	 только	Кузьминишна	 караулила	 гостя	 да	Кузька	 держал
самовар	наготове.

Кузька	и	поехал	проводить	Матвея	Денисовича	на	поезд.



Пока	 пустой	 в	 этот	 час	 трамвайчик	 резво	 бежал	 мимо	 шахты,	 мимо
чубаковского	парка	и	новых	домов,	 вдоль	шоссе,	обсаженного	молодыми,
победно	 зелеными	 деревцами,	 к	 городу,	 Матвей	 Денисович	 успел
рассказать	Кузьке,	как	живет	Галинка	и	как	она	мечтает	работать	вместе	с
Матвеем	Денисовичем,	когда	вырастет.

—	Это	реки	поворачивать?	—	равнодушно	спросил	Кузька.
Потом	он	задал	много	разных	«почему»	и	«как	это»,	по	чувствовалось,

что	 затея	 с	 реками	 представляет	 для	 него	 интерес	 чисто	 технический	—
одна	 из	 многих	 задач,	 существующих	 на	 свете.	 А	 душу	 его	 волнует
подземная	 газификация	 угля.	 Трамвайчик	 постепенно	 наполнялся
пассажирами.	 Пока	 он	 медленно	 полз	 по	 городу,	 Кузька	 подробнейше
рассказывал	Матвею	Денисовичу	обо	всех	событиях	на	опытной	станции.

Соседи	 прислушивались,	 какие	 такие	 серьезные	 дела	 волнуют
паренька,	а	Кузька,	замечая	это,	говорил	все	обстоятельней	и	популярней	—
для	 непосвященных.	 И	 для	 каждого	 уха	 повторял	 то,	 что	 его	 привлекало
всего	сильнее:	подземного	труда	не	будет!	Нажал	кнопку	—	и	весь	процесс
идет	под	землей	без	людей!

—	Агитируешь,	Кузька?
—	А	конечно!
Вот	 оно	 как!	 Паренек	 тоже	 понимает,	 что	 идея	 сильна	 тогда,	 когда

овладеет	массами!	Идею	надо	пускать	вширь,	вширь!	Чтоб	она	напоминала
о	 себе	 то	 в	 газетной	 статье,	 то	 в	 научно-фантастическом	 романе,	 то	 в
лекции	географа	или	экономиста,	то	запросто,	в	мальчишеском	разговоре…

—	Галинке	привет	передать?
—	Можно.
Кузькина	улыбающаяся	физиономия	мелькнула	за	оконным	стеклом	и

отлетела	назад.	Вокзал	и	станционные	пути	отлетели	назад…
Завтра	—	Москва…
Ничто	неприятное,	что	может	там	случиться,	не	занимало	мыслей.	Что

значат	 мелкие	 неприятности,	 когда	 человеку	 есть	 что	 делать	 и	 хочется
делать!

6

Наступила	осень.
Дороги	 раскисли,	 а	 на	 опытную	 станцию	 №	 3	 потоком	 шли	 грузы.

Лили	 нудные	 дожди,	 а	 монтажные	 работы	 только	 разворачивались,
приходилось	под	дождем	тянуть	и	сваривать	трубопроводы,	устанавливать



головки	скважин.	Близились	холода	—	а	с	жильем	было	плохо,	новый	барак
был	забит	до	отказа,	большинство	рабочих	по-прежнему	не	имели	крова.

Липатов	 совершенно	 замотался.	 Подрядчики	 подводили	 со	 сроками,
находя	 сотни	причин,	 в	 том	числе	 и	 отсутствие	жилья.	Поставщики	 тоже
подводили,	 находя	 еще	 больше	 причин.	 Отгруженное	 оборудование
застревало	 в	 пути,	 и	 нужно	 было	 разыскивать	 его	 на	 линии,	 а	 когда	 оно
наконец	прибывало,	железная	дорога	требовала	немедленной	разгрузки,	но
не	 хватало	 грузчиков	 и	 автомашин,	 приходилось	 платить	 штрафы	 за
простой	 вагонов.	 Как	 правило,	 прибывало	 не	 то	 оборудование,	 которого
больше	 всего	 ждали,	 а	 то,	 для	 которого	 еще	 не	 приготовили	 крыши,	 и
начинались	мучения	—	куда	сгрузить,	чем	укрыть…

Такое	 уж	 было	 время	 —	 неспокойное,	 напряженное.	 Фашистская
Германия	 усиливалась	 и	 собирала	 огромные	 армии.	 Гитлер	 не	 скрывал
своих	 воинственных	 планов	 —	 на	 Восток,	 против	 коммунизма!	 Угроза
войны	 стала	 непосредственной.	 Медлить	 было	 нельзя:	 скорей,	 скорей
преодолеть	 вековую	 техническую	 отсталость,	 скорей,	 скорей	 создать
могучую	 социалистическую	 индустрию!	 Сроки	 решали	 все.	 Планы	 были
напряженнейшими.	 Каждая	 стройка,	 каждый	 завод	 и	 железная	 дорога,
каждый	станок	работали	и	должны	были	работать	на	полную	мощность…

Хотя	ни	Липатов,	ни	тысячи	других	работников	страны	в	общем-то	не
тревожились	 предчувствиями	 назревающей	 войны,	 а	 жили	 заботами
текущего	 дня,	 —	 они	 повседневно	 испытывали	 на	 себе	 все	 напряжение
предвоенного	времени.

Замызганный	 костюм	 болтался	 на	 Липатове,	 как	 снятый	 с	 чужого
плеча.	 Глаза	 ввалились,	 голос	 осип	 от	 ругани.	 Если	 бы	 еще	 удавалось
отдохнуть	как	следует!	Если	б	у	него	был	нормальный	семейный	дом,	где
можно	 поесть	 горячего,	 после	 всей	 беготни	 и	 перебранок	 поболтать	 с
женой	и	дочкой	и	хоть	на	часок	 забыть,	 что	 существуют	на	 свете	фонды,
лимиты,	товарные	станции,	подрядчики	и	поставщики!..

Жены	 не	 было	 —	 жена	 сама	 была	 начальник,	 замотанный	 и
озабоченный.

Дочка…	 Дочки	 тоже	 не	 было.	 С	 началом	 учебного	 года	 Иришку
пристроили	 под	 надзор	 Кузьминишны.	 Она	 бегала	 в	 школу	 вместе	 с
Кузькой,	 а	 возвращалась	 одна,	 потому	 что	 во	 втором	 классе	 занятия
кончались	раньше,	чем	в	Кузькином	седьмом;	Липатов	беспокоился	—	ей
приходилось	пересекать	железную	дорогу.	Кузьминишна	успокаивала:

—	Мои	все	бегали	—	и	ничего.	Посмотрит	направо,	посмотрит	налево
—	и	перебежит.

Иришка	именно	так	и	делала:	направо,	налево	—	и	бегом!



Что	с	нею	произошло	в	семье	Кузьменок,	не	могли	понять	ни	Липатов,
ни	Аннушка.	У	 тети	Сони,	 считавшейся	 педагогическим	 гением,	Иришка
всему	сопротивлялась,	капризничала,	плохо	ела	и	плохо	училась.	Здесь	она
с	 полуслова	 понимала,	 чего	 от	 нее	 требуют,	 и	 подчинялась.	 По	 субботам
она	 сама	 приносила	 дневник	 Кузьме	 Ивановичу,	 гордилась	 четверками	 и
пятерками,	 горестно	 замирала	 из-за	 тройки,	 плакала,	 если	 случалась
двойка,	—	а	между	тем	Кузьма	Иванович	никогда	не	отчитывал	ее,	только
говорил:	«Полный	порядок!»	или	«Подкачала!»

Когда	Липатов	сказал,	что	скоро	приедет	мама	и	они	будут	жить	дома,
Иришка	поскучнела	и	прошептала:

—	А	я	хочу	здесь.
Аннушка	наезжала	на	денек,	на	два,	присматривалась	к	жизни	дочери

и	пугалась:	я	так	не	сумею.
На	 мужа	 она	 глядела	 виновато,	 торопилась	 что-то	 наладить	 в	 его

холостяцком	быту,	ахала,	что	на	нем	лица	нет,	—	и	думала	об	экспедиции.
Порывисто	 ласкала	 Иришку	 —	 и	 думала	 об	 экспедиции.	 У	 нее	 настало
решающее	время	—	анализ	изысканий	и	выводы.	Анализ	подтверждал,	что
решение	 Митрофанова	 об	 изменении	 будущего	 русла	 правильно.
Проектировщики	хвалили	Митрофанова	и	Аннушку,	Аннушка	 радовалась
за	 себя,	 а	 еще	 больше	 за	 Матвея	 Денисовича.	 Собиралась	 в	 Москву
докладывать	результаты	экспедиции:	«Уж	я	там	все	выскажу!»

Этим	она	жила.
Липатов	сочувствовал	ей,	но	сочувствие	не	меняло	горького	факта	—

опять	ни	жены,	ни	дочери.
В	сутолоке	и	тревогах	он	не	сразу	осознал,	что	в	дружном	коллективе

станции	появились	трещины.	И	где?	В	его	основном	ядре!	Да	еще	по	вине
Саши	Мордвинова,	—	Саши,	который	так	умел	всех	объединить!

Поначалу	 никто	 не	 обращал	 внимания	 на	 то,	 что	 заместитель
директора	по	научно-исследовательской	работе	Мордвинов	все	реже	бывает
на	опытной	модели,	что	он	как-то	отстранился	от	текущих	работ.	Потом	это
стало	бросаться	в	глаза,	особенно	с	тех	пор,	как	Саша	с	Любой	переехали	в
новый	 барак.	 Казалось	 бы,	 круглые	 сутки	 на	 станции,	 так	жми	 вовсю!	А
Саша	 привез	 в	 свою	 комнатушку	 пропасть	 книг,	 обложился	 ими	 и	 сидел
взаперти	с	утра	до	ночи.	Люба	ходила	на	цыпочках,	никого	не	впускала,	да
и	сама	боялась	зайти	в	собственную	комнату:	Саша	работает…

На	 опытной	 модели	 исследования	 вели	 Сверчков,	 Федя	 Голь	 и	 Леня
Коротких.	Когда	они	пытались	затащить	к	себе	Мордвинова,	тот	говорил:

—	План	работы	ясен	—	делайте.	Вы	же	прекрасно	справляетесь.	А	в
теоретических	 обоснованиях	 у	 нас	 кругом	 белые	 пятна.	 Хочу	 кое-что



подработать.
Первым	возмутился	Палька	Светов.	В	сложных	случаях	опытники	все

чаще	звали	его	вместо	Саши.	Палька	и	рад	бы	сутки	напролет	проводить	на
модели,	но	у	него	было	по	горло	своих	инженерных	дел.	Он	пошел	к	Саше.

—	 Ой,	 Павлик,	 он	 даже	 не	 слышит,	 когда	 с	 ним	 заговоришь,	 —
шепотом	 сообщила	 Люба.	 —	 Обедать	 звала	 —	 не	 пошел.	 Принесла	 в
судочке,	он	ест,	а	глядит	в	книгу.

Вечером,	 прихватив	 на	 помощь	 Липатова,	 Палька	 решил	 всерьез
объясниться	с	Сашей.

Вид	 у	 Саши	 был	 сосредоточенно-отсутствующий.	 И	 встретил	 он
друзей,	как	досадную	помеху.

Палька	 заглянул	 в	 книги,	 разложенные	 по	 столу.	 У-у-у,	 в	 какие
теоретические	дебри	Саша	забрался!	И	какое	отношение	эти	дебри	имеют	к
сегодняшним	исследованиям?

—	Сегодня	—	отдаленное,	завтра	—	близкое,	—	сказал	Саша.
—	Ну,	теорией	мы	успеем	заняться	после	пуска	станции!
—	Нет,	—	коротко	возразил	Саша,	—	не	успеем.
Липатов	 недовольно	 просматривал	 названия	 книг.	 Химия,	 химия,

химия!	 Капитальный	 труд	 академика	 Лахтина…	 Ученые	 записки	 его
института…	Может	быть,	Саша	мечтает	вернуться	к	Лахтину	и	занимается,
чтоб	не	отстать?..

—	Никак	ты	в	другие	ворота	смотришь,	а,	Саша?
Саша	бережно	сложил	потревоженные	друзьями	книги.
—	Ворота	у	нас	одни,	но	открыть	их	гораздо	трудней,	чем	вы	думаете.
Это	«вы»	задело	обоих	друзей	—	Саша	как	бы	отделял	себя	от	них.
—	Конечно,	где	уж	нам,	—	проворчал	Липатов.
Вероятно,	они	бы	поспорили	и	договорились	до	общей	точки	зрения,

если	 б	Саша	мог	 в	 эту	минуту	 разговаривать.	Но	 он	 не	 умел	и	 не	 любил
отвлекаться	от	своих	размышлений.

—	 Не	 приставайте,	 братцы,	 —	 мирно	 сказал	 он.	 —	 Обсудим	 как-
нибудь	потом.

Раньше	 друзья	 понимали	 такие	 слова	 и	 не	 обижались.	 Но	 тогда	 не
было	строящейся	опытной	станции!	Тогда	они	не	были	так	перегружены	и
ни	за	что	не	отвечали	вместе!..

Люба,	бродившая	возле	двери,	первой	услыхала	раздраженные	голоса.
Затем	услыхали	и	в	соседних	комнатах,	и	на	кухне,	а	немного	погодя	и

на	улице	—	проходившие	мимо	окон	работники	станции	останавливались	в
недоумении,	услыхав,	как	они	кричат	друг	на	друга…

Длительная	 дружба	 создает	 привычку	 говорить	 все,	 что	 приходит	 на



ум,	 не	 выбирая	 выражений.	 Эта	 привычка	 сейчас	 и	 действовала,
подогреваемая	раздражением	усталости.

—	Надо	быть	круглыми	идиотами,	чтобы	не	понять!..
—	В	конце	концов,	как	директор,	я	имею	право	требовать!..
—	Легче	всего	уткнуться	в	книги,	пока	другие…
—	Знаете	что?	Идите	к	черту!
В	середине	спора	Люба	ворвалась	в	комнату.
—	Мальчики,	вы	с	ума	сошли!	Как	вам	не	стыдно!
Но	было	уже	поздно.	Палька	убежал,	хлопнув	дверью.	Липатов	сказал

директорским	тоном:
—	И	все	же	я	тебя	попрошу	заниматься	как	следует	своими	прямыми

обязанностями.
Когда	он	ушел,	Саша	ошеломленно	постоял	посреди	комнаты	и	сказал:
—	Хоть	ты-то	не	плачь.	Они	просто	не	понимают.
Ссора	томила	всех	троих.	Она	бы	закончилась	быстро,	если	бы	Саша

выполнил	требование	друзей.	Но	Саша	продолжал	сидеть	затворником	над
книгами	и	почти	не	появлялся	возле	опытной	модели.	Федя	Голь	деликатно
объяснял:

—	В	нем	есть	одержимость	ученого.	С	этим	надо	считаться.
А	 Липатов	 чертыхался	 —	 всему	 свое	 время.	 Одержимость

одержимостью,	а	работать	кому?
И	 тогда	 же	 он	 заметил	 новую,	 быстро	 расширяющуюся	 трещину,	 на

этот	раз	между	Световым	и	Алымовым.
В	 те	 дни	Палька	 выискивал	 повсюду,	 добывал	 и	 осваивал	 различные

приборы	 и	 устройства	 для	 дистанционного	 управления	 процессом
подземной	 газификации.	 Без	 телеавтоматики	 нельзя	 было	 и	 думать	 о
регулировании	процесса.	Молодое	советское	приборостроение	еще	только
набирало	 силу,	 приходилось	 закупать	 за	 границей	 или	 добывать	 в
различных	 организациях	 приборы	 иностранных	 фирм.	 У	 Алымова	 был
какой-то	 особый	 нюх	 —	 он	 находил	 нужные	 приборы	 в	 самых
неожиданных	 местах	 и	 с	 бою	 вырывал	 их	 у	 таких	 организаций,	 где,
казалось	бы,	нет	никаких	надежд	что-либо	выпросить.	Так	он	неведомыми
способами	 раздобыл,	 чуть	 ли	 не	 похитил	 маленький	 прибор	 —
газоанализатор	«Моно».

У	 Пальки	 дух	 захватило,	 когда	 он	 увидел	 его:	 стоит	 себе
миниатюрный,	изящный	шкафчик,	под	стеклом	юркие	самописцы	выводят
кривые	 —	 и	 каждую	 минуту	 можно	 получать	 отдельный	 анализ	 газа:
углекислота,	водород,	сумма	горючих…

Ссора	с	Сашей	моментально	забылась.



—	 Позовите	 поскорей	 Александра	 Васильевича,	 —	 задыхаясь	 от
восторга,	бросил	он,	но	не	выдержал	и	побежал	сам,	с	порога	крикнул:	—
Саша!	Саша!	Ты	только	посмотри!..

Они	 вместе	 как	 бы	 приросли	 к	 чудесному	 прибору.	 Они	 вместе
переживали	 чистую	 радость,	 которую	 испытывают	 инженеры	 при	 виде
хорошо	придуманной	и	сделанной	вещи.	Они	переглядывались,	полностью
понимая	друг	друга.

—	 Умница!	 —	 нежно	 приговаривал	 Палька,	 разглядывая	 детали
прибора.	—	Красавец!	Ты	погляди,	Сашок,	как	здорово!..

Народу	 набилось	 полная	 комната,	 но	 все	 держались	 в	 стороне,	 не
мешая	 друзьям	 разглядывать	 прибор…	 и	 мириться.	 Но	 вот	 появился
Алымов	 и	 с	 ходу	 вклинился	 между	 друзьями.	 Ему	 не	 терпелось
похвастаться	тем,	как	он	добывал	это	маленькое	чудо.	Ничего	не	понимая	в
нем,	 он	 пытался	 что-то	 показывать	 и	 объяснять	—	 ликующим,	 чересчур
громким	голосом.

—	 Да,	 да,	 да,	 —	 соглашался	 Липатов,	 приняв	 на	 себя	 поток	 его
похвальбы	и	ничуть	не	досадуя,	потому	что	человек,	сумевший	раздобыть
такой	прибор,	имел	право	не	только	хвастаться,	но	и	глупости	пороть.

Саша	вежливо	слушал.
И	вдруг	раздался	разъяренный	голос	Пальки:
—	Константин	Павлович,	 не	 говорите	 о	 том,	 чего	 не	 понимаете.	Вас

слушают	инженеры.
Прежде	 чем	 Алымов	 воспринял	 этот	 окрик,	 Палька	 стремительно

вышел.
Через	 час	 Липатов	 разыскал	 его	 на	 дальней	 буровой.	 Палька	 стоял

рядом	с	Никитой	на	вышке	и	помогал	свинчивать	штанги.
—	Ну-ка,	спускайся!	—	крикнул	Липатов.
—	Не	могу!	—	ответил	Палька,	как	будто	Никита	без	него	не	обошелся

бы.
Липатов	 ругнулся	 и	 сам	 полез	 наверх.	 Ветер,	 мало	 замечавшийся

внизу,	на	вышке	подхватил	полы	его	пальто	и	чуть	не	сорвал	кепку.
—	Остываешь?	—	добродушно	спросил	Липатов,	понимая,	что	Пальку

нужно	укротить,	прежде	чем	заставить	извиниться	перед	Алымовым.
—	 Люблю	 поразмяться,	 —	 так	 же	 добродушно	 ответил	 Палька	 и

вместе	с	Липатовым	подошел	к	краю	площадки.	—	Красота	какая!
Липатов	понимал,	 что	Палька	 отводит	 ему	 глаза,	 но,	 чтобы	добиться

своей	цели,	был	готов	и	постоять	на	ветру,	и	полюбоваться	красотами.	Он
ухватился	 для	 верности	 за	 грубо	 приколоченную	 доску,	 поглядел	 и
удивился	 —	 в	 самом	 деле,	 до	 чего	 ж	 отсюда	 далеко	 видно	 и	 до	 чего



красиво!	 Снизу	 Азотно-тукового	 завода	 и	 не	 разглядишь	 —	 только
домишки	его	поселка,	а	отсюда	отчетливо	видны	вытянувшиеся	в	длинный
ряд	здания	цехов	и	стройка	второй	очереди	завода	—	стены	в	лесах,	краны,
розовые	 штабеля	 кирпича,	 снующие	 туда-сюда	 грузовики…	 Ветер
распластал	над	ними	три	пушистых	хвоста	от	заводских	высоченных	труб
—	два	темно-серых,	дымных	и	один	огненно-желтый,	лисий.	Посмотришь
в	другую	сторону	—	простираемся	с	детства	знакомая	степь,	перерезанная
Дубовой	балкой	с	редкими	зелеными	пятнами	еще	не	пожелтевших	дубов,
а	за	степью	смутно	виднеются	крыши	поселка	Челюскинцев,	окруженных
золотисто-желтой	листвой	садочков.

Отсюда,	 издали,	 два	 сросшихся	 террикона	 шахты	 и	 черная	 махина
Коксохимического	 завода	 с	 его	 четырьмя	 трубами	 казались	 еще	 более
грозными,	 нависающими	 над	 поселком.	 Слева,	 в	 дальней	 дали,
угадывались	очертания	Донецка.

—	 Да,	 красотища!	 —	 согласился	 Липатов	 и	 сбоку	 поглядел	 на
Пальку.	—	Пожалуй,	скоро	наши	газопроводы	станут	неотъемлемой	частью
пейзажа?

—	Конечно!	—	И	Палька	с	удовольствием	оглянулся	на	раскинувшиеся
позади	 них	 готовые	 и	 строящиеся	 здания	 станции,	 на	 черные	 нити
газопроводов,	будто	расчертившие	на	квадраты	желто-бурую	степь.

—	И	вот	как	раз	теперь,	когда	все	на	мази,	—	тем	же	тоном	продолжал
Липатов,	 —	 мы	 начнем	 по	 глупости	 ссориться!	 Обижать	 людей	 и
разменивать	большое	дело	на	глупые	дрязги.

Палька	дернулся,	но	промолчал,	недовольно	сжав	губы.
—	Подумаешь,	 знаний	ему	не	хватает!	Но	прибор-то	раздобыл	он!	И

помогает	 нам,	 как	 никто	 другой.	Наконец,	 он	 и	 тебя	 выручил	 из	 беды	—
или	забыл?

—	Ах,	вот	что!	—	со	злостью	выговорил	Палька.	—	Выручил,	а	теперь
мне	платить	по	векселю?	Сестрой…	торговать.

Он	отвернулся,	скула	подрагивала.
—	Не	дури,	Павел.	Ну	что	ты	болтаешь?	Она,	слава	богу,	не	маленькая,

и	ты	ей	не	прикажешь	и	не	помешаешь.
Палька	упрямо	пригнул	голову.
—	А	 вот	 я	 его	 выгоню.	Выгоню	 к	 черту!	Не	могу	 я	 смотреть,	 как…

Бабник	паршивый!	Его	приняли	как	человека,	а	он…
—	Врешь!	—	гаркнул	Липатов.	—	Не	выгонишь!	Дура	ты	ей-богу!	И

чего	 взъелся?	 Имеешь	 красивую	 сестру,	 так	 терпи,	 что	 мужики
заглядываются.	И	ведь	ничего	между	ними	нету,	разве	не	видно!

Липатову	 самому	не	очень	нравилось	 внимание	Алымова	к	Катерине



—	не	той	среды	человек,	не	того	возраста,	не	того	характера…	Но	Липатов
умел	извлекать	выгоду	для	дела	даже	из	влюбленности	Алымова.

Он	 радовался,	 что	 Алымов	 все	 чаще	 наезжает	 из	 Москвы	 и	 еще
энергичней	помогает,	стараясь	отличиться	так,	чтобы	Катерина	Кирилловна
узнала.

—	Ты,	Павел,	возьми	себя	в	руки,	—	сказал	он	и	сжал	побелевшие	от
напряжения	 пальцы	 друга.	—	Ко	 всему	 нужен	 подход.	 Скажем,	 появился
новый	фактор	—	любовь.	Так	надо	превратить	любовь	в	деловую	энергию!

—	 Ну,	 знаешь…	 —	 пробормотал	 Палька,	 хотя	 на	 его	 лице
промелькнула	улыбка.

—	Ты	только	скажи	ему	пару	мирных	слов.	Он	же	к	тебе	всей	душой.
А	там…	Вот	увидишь,	я	из	него	искры	высекать	буду,	да	еще	с	помощью
Катерины!

Палька	видел:	Липатов	высекает	искры.
Создать	 на	 базе	 станции	№	 3	 научно-исследовательский	 институт	—

это	 придумал	 Саша.	 Сперва	 идея	 показалась	 совершенно	 нереальной.
Конечно,	 в	 будущем	 институт	 необходим,	 но	 пока	 до	 такого	 роскошества
дело	 не	 дошло.	 Липатов	 первым	 сообразил,	 что	 «под	 идею»	 можно
получить	дополнительные	деньги,	жилье,	кадры	инженеров,	лабораторное
оборудование…

Шепнув	 несколько	 слов	 Катерине,	 Липатов	 при	 ней	 заговорил	 с
Алымовым	о	создании	НИИ.

Катерина	заинтересовалась.
Липатов	начал	увлеченно	объяснять	ей,	какой	должен	быть	институт	и

чем	он	будет	заниматься.
—	Хорошая	мысль,	правда,	Константин	Павлович?
Так	 спросила	 Катерина	 —	 и	 Алымов	 загорелся,	 потребовал

письменные	 соображения	 и	 помчался	 в	 Москву	 добиваться	 небольших
ассигнований	на	ближайший	год.

Меньше	всего	Алымов	занимался	жилищными	делами.	Он	с	бешеной
энергией	 торопил	 пуск	 станции,	 а	 как	 живут	 люди	 и	 удобно	 ли	 им	 —
попросту	не	замечал.

Липатов	 нарочно	 заговорил	 об	 этом	 у	 Световых.	 Не	 Алымову,	 а
Катерине	пожаловался,	как	плохо	устроены	работники	станции,	как	трудно
семейным,	сколько	людей	переболело…

Катерина	вскинула	глаза:
—	Константин	Павлович,	неужели	вы	ничего	не	можете	сделать?
И	Алымов	завертелся	в	нужную	сторону.



Палька	сам	не	понимал	толком,	почему	его	раздражает	влюбленность
Алымова.	 Мать	 прямо-таки	 захлебывалась	 от	 восторга:	 конфет	 привез
огромную	 коробку!	 Светланочке	 пять	 погремушек	 подарил,	 московских!
Цветы	 на	 самолете	 доставил,	 целую	 корзинку,	 каждый	 стебель	 в	 мокрый
мох	обернут!

Палька	отворачивался	от	цветов	и	не	попробовал	конфеты.
Недоброжелательно	 следил	 за	 Катериной	 —	 ишь	 как	 похорошела	 и

повеселела!	Щеки	горят,	глаза	горят,	голос	какой-то	особый,	со	звоночками.
Обновки	 шьет	 одну	 за	 другой…	 И	 что	 нашла	 в	 нем?	 Веки	 как	 тряпки,
нависают	на	глаза.	Закуривает	—	руки	прыгают.	Концы	пальцев	желты	от
табака.	И	весь	пропах	табачищем.	Резкий,	неуравновешенный,	чуть	что	—
кричит.	На	Катерину	смотрит	как	кот	на	сало.	Надо	думать,	женщин	у	него
было	видимо-невидимо…

Ничего	плохого	о	нем	не	скажешь	—	ну,	сперва	был	противником,	так
не	 он	 один!	 Зато	 как	 только	 разобрался,	 помогает	 вовсю.	 Характер
бешеный?	Так	характер	пока	на	пользу	делу…

И	все-таки	Пальку	передергивало,	когда	в	их	доме	появлялся	Алымов
—	 свежевыбритый,	 с	 белым	 подворотничком	 на	 гимнастерке	 военного
образца.

Что	 угодно,	 но	 не	 мог	 он	 вынести	 мысли	 о	 близости	 сестры	 с	 этим
человеком!

Катерина	понимала,	почему	не	заходит	Кузьма	Иванович	в	дни,	когда
гостит	Алымов,	почему	у	Кузьминишны	растерянное	и	огорченное	лицо,	—
тут	ничего	не	поделаешь.	Но	молчаливая	 злоба	брата	 ее	 смущала.	Ему-то
что	не	по	душе?

Однажды,	уже	в	октябре,	когда	зарядили	дожди,	Алымов	не	приехал	в
назначенный	день,	а	Палька	был	тут	как	тут.	Поужинал	и	устроился	в	своей
комнате,	 где	 теперь	 повсюду	 попадались	 вещи	 Алымова:	 книги,	 бритвы,
мыльница,	резиновые	сапоги…

Катерина,	не	спрашиваясь,	вошла	и	села	напротив	Пальки.
За	окном	лил	и	лил	дождь,	сбивая	с	деревьев	последние	листья.
—	Тополь	облетает,	—	сказала	Катерина.
—	Да.	Он	позже	всех,	кажется.
—	 На	 яблоньках	 тоже	 долго	 держатся…	 Павел,	 что	 ты	 думаешь	 об

Алымове?
Черт	бы	побрал	дурацкое	положение	брата	при	взрослой	сестре!
—	В	данной	ситуации	важней,	что	думаешь	ты.
Катерина	не	приняла	шутливого	тона.



—	Меня	как-то	Леля	спросила	о	родителях	Никиты,	хорошие	ли	они.	Я
тогда…	Ну,	в	общем,	теперь	я	спрашиваю:	хороший	он	человек	или	нет?

Палька	нехотя	вытягивал	слова:
—	Он	умный.	Очень	энергичный.
—	Я	не	о	том.
—	Вот,	право,	как	я	могу	ручаться?..
Из	степи	порывами	налетал	ветер.	Бросал	в	стекло	дождевые	струи	и

постукивал	по	нему	черной	тополиной	веткой.	На	ветке	мотался	одинокий
лист.

—	Опять	дороги	развезет.
—	Люба	говорила,	в	бараках	крыши	протекают.
—	Починили	 вчера…	Слушай,	 Катерина,	 это	 не	 мое	 дело,	 по	 он	 же

вдвое	старше	тебя.	Знаешь,	сколько	ему?	Больше	сорока.
—	А	я	сама	стала	взрослая-превзрослая.
—	Ты	уверена,	что	он	не	женат?
—	Почему	 же?	 У	 него	 жена	 и	 сын,	 он	 мне	 рассказывал.	 Только	 они

живут	 врозь.	 Уже	 три	 года.	 Это	 вторая	 жена.	 С	 первой	 он	 разошелся	 в
молодости.

—	Так	я	и	думал!	И	что	же	он	тебе	предлагает?	Стать	третьей?
Катерина	взвилась	с	места	—	покраснела,	ноздри	раздуваются.
—	Ничего	не	предлагает.	Понимаешь	ты,	не	смеет	ничего	предлагать!
—	 Закипел	 кипяток!	 Садись,	 не	 распыляйся.	 Чего	 ж	 ты	 тогда

выспрашиваешь?
—	Понять	хочу.
—	Просто	так	—	из	любопытства?
—	Нет,	не	просто	так.
Она	подошла	к	окну	и	поглядела,	приблизив	к	стеклу	лицо,	—	льются,

льются,	искрясь	на	свету,	нескончаемые	струн.	И	откуда	столько	воды?
Присела	на	подоконник,	подтянула	стул,	чтоб	поставить	ноги,	и	тотчас

вспомнила	 день,	 когда	 вот	 так	 же	 сидела	 и	 вела	 с	 братом	 серьезный
разговор…	Шла	на	подвиг.	Думала,	этим	закроется	от	жизни!	Нет,	она	ни	о
чем	не	жалеет.	Есть	Светланка.	Даже	подумать	страшно,	что	ее	могло	бы	не
быть.	 Но	 жизнь	 есть	 жизнь…	 Год	 назад	 казалось,	 что	 можно	 прожить
памятью.	Нельзя.

—	 Способен	 ты	 понять,	 Палька,	 что	 мне	 интересно?	 Он	 старше,
умней,	опытней.	Что	я	такое?	Поселковая	девчонка.	Один	человек	сказал	—
шахтерская	мадонна.

—	Игорь?
—	Игорь…	Что	я	видела?	Дальше	Ростова	не	бывала.	Компрессорная,



поселок,	эта	хата	—	все.	Понимаешь,	мало	мне.	Тесно.	Вот	когда	в	партию
вступала,	некоторые	удивлялись	—	родить	должна,	до	того	ли!	А	я	—	всего
хочу.	 Во	 мне	 силы	 много.	 На	 том	 собрании	—	 помнишь?	—	 я	 ж	 крылья
ощутила.	 А	 когда	 Чубак	 говорил,	 для	 меня	 это	 было…	 ну,	 самая-самая
высота.

—	А	при	чем	тут	Алымов?
—	 Ты	 бы	 видел,	 как	 он	 тогда…	 почти	 как	 Чубак.	 Рукой	 потрясает,

гремит…
Она	засмеялась.
—	Гремучий	он.	Есть	у	вас	в	химии	такая	гремучая	смесь?
—	Она,	между	прочим,	взрывается.
—	Ага.	И	он	тоже.	И	вот	когда	я	чувствую,	что	могу	его	поворачивать

как	хочу…	Злющий,	а	я	поверну	—	и	он	добрый.	Нет,	ты	не	поймешь!
Палька	подошел	к	ней,	взял	ее	за	плечи.
—	Катерина,	не	выходи	за	него.
Она	упрямо	повела	плечом.	Не	выходить?..	И	он	не	предлагал,	и	сама

не	 думала	 —	 выходить.	 Но	 что	 делать,	 если	 ей	 интересно	 и	 жутко,	 —
каждый	 день	 заново	 испытываешь	 свою	 власть	 над	 ним,	 и	 радуешься,	 и
даже	 злорадствуешь	 порой,	 и	 вдруг	 обмираешь	 от	 странного	 ощущения,
что	сама	—	в	его	власти.

Недобро	усмехнувшись,	Катерина	бросила:
—	Я	и	не	собираюсь,	с	чего	ты	взял?
Стряхнула	с	плеч	его	руки,	пошла	к	двери,	остановилась.
—	Ты	мне	так	и	не	ответил.	Хороший	он	человек?
—	Не	думаю.
Она	постояла,	глядя	перед	собою,	кивнула	и	вышла.
А	 назавтра	 приехал	 Алымов,	 и	 Палька	 снова	 увидел	 ее	 оживление,

услыхал	ее	особый	голос	—	со	звоночками.
Весь	 вечер	 он	 сидел	 за	 столом	 как	 прикованный,	 ни	 на	 минуту	 не

оставляя	 их.	 Ему	 почти	 хотелось,	 чтоб	 сестра	 попробовала	 избавиться	 от
него	 —	 уж	 он	 бы	 ее	 проучил!	 Он	 бы	 наплевал	 на	 все	 и	 шуганул	 этого
старого	бабника	так,	что	его	сапоги	и	мыльницы	полетели	бы	через	забор!

Но	 Катерине,	 кажется,	 и	 брат	 не	 мешал,	 и	 Алымов	 был	 не	 так	 уж
нужен.

Она	опять	завела	разговор	о	жилье:
—	Зима	надвигается,	неужели	вы	так	зимовать	будете?
Ушла	кормить	Светланку	и	не	вернулась.
Алымов	курил,	зажигая	одну	папиросу	от	другой.
—	Поедем	 с	 утра	 к	 вашему	 Чубаку,	—	 тоном	 приказа	 сказал	 он.	—



Поставим	вопрос	ребром.
Пальке	 хотелось	 нагрубить	 Алымову…	 Но	 как	 грубить,	 если	 он

собрался	ставить	вопрос	ребром?
Скрипнув	зубами	от	злости,	Палька	начал	обсуждать	с	Алымовым,	что

и	как	говорить	Чубаку.

Чубак	сказал:
—	 Родить	 вам	 жилье	 не	 могу.	 Добром	 взять	 негде.	 Ищите	 и

захватывайте,	я	поддержу.	—	Он	лукаво	поглядел	на	Алымова	и	Светова.	—
Неужели	 мне	 вам	 подсказывать,	 где	 и	 какое	 ведомство	 что-то	 не
использует?	Может,	Клаша	Весненок	что-нибудь	вам	присоветует?

Намек	 был	 ясен.	 Три	 дома,	 не	 достроенных	 железнодорожниками,
давно	 привлекали	 их	 внимание	 —	 близко,	 стены	 под	 крышей,	 осталось
поставить	перегородки,	навесить	двери,	настелить	полы.	Если	бы	их	отдали
добром!..

Переговоры	 с	 железнодорожниками	 велись	 долго	 и	 ни	 к	 чему	 не
привели.

Управление	 дороги	 не	 хотело	 продавать	 «коробки»,	 надеясь	 со
временем	добиться	ассигнований	на	их	достройку.

От	 Чубака	 пошли	 в	 горком	 комсомола.	 Клаша	 покраснела	 и
обрадовалась:	 в	 последнее	 время	 она	 мало	 бывала	 на	 опытной	 станции.
Что-то	 в	 ней	 появилось	 новое:	 хмурит	 белесые	 бровки,	 строго	 сжимает
губы,	а	губы	розовые,	пухлые.

—	Материалы	и	средства	вы	найдете?	—	спросила	Клаша,	обращаясь	к
Алымову.	 —	 Важно	 все	 подготовить	 сразу.	 А	 достроить	 комсомол	 вам
поможет.

Пальку	 забавлял	 ее	 деловитый,	 «ответственный»	 тон	 —	 сидит	 в
кабинете	с	телефоном,	руководящее	лицо!

Зазвонил	 телефон.	 Клаша	 выслушала	 кого-то	 и	 отчитала	 за	 плохую
посещаемость.	 Потом	 пришли	 два	 паренька,	 Клаша	 и	 их	 отчитала	 за
отсутствие	 комсомольской	 инициативы.	 Только	 они	 ушли,	 она	 вспомнила
еще	что-то,	сама	побежала	за	ними	и	в	коридоре	отчитала	дополнительно.
Палька	отметил,	что	ноги	у	нее	маленькие	и	очень	симпатичные.

—	 Вот	 что,	 товарищ	 Светов,	 —	 придав	 пухлым	 губам	 строгое
выражение,	сказала	Клаша.	—	Мне	сейчас	некогда,	а	вечером	я	к	вам	зайду,
и	мы	обсудим	весь	план.

—	Слушаюсь,	товарищ	начальник!
—	 А	 вы,	 товарищ	 Алымов,	 выясните	 с	 материалами	 и	 деньгами.

Хорошо	бы	достать	готовые	двери	и	рамы.



—	Можно	подумать,	Клашенька,	что	ты	специалист	по	захвату	чужих
домов.

—	Если	бы	ты	раньше	посоветовался,	товарищ	Светов,	эти	дома	были
бы	уже	ваши,	—	авторитетно	заявила	Клаша	и	снова	покраснела.

Почему	покраснела,	Палька	не	понял.
Когда	он	предупредил	Катерину,	что	придет	Клаша	и	надо	угостить	ее

чем-нибудь	вкусным,	Катерина	усмехнулась.
—	Угостить	догадаемся.	А	вот	ты,	дурачок,	догадайся	потом	проводить

ее.
—	До	самого	города?	Или	можно	до	трамвая?
—	 Знаешь,	 Палька,	 если	 бы	 такой	 парень	 проводил	 меня	 только	 до

трамвая,	я	бы	с	ним	и	говорить	не	стала,	с	невежей.
Деловитую	 строгость	 ответственного	 комсомольского	 работника

Клаша	 оставила	 в	 горкоме.	 Пришла	 милая,	 застенчивая	 девушка	 в	 белой
блузочке,	 в	 туфельках	 на	 каблучках,	 в	 красном	 берете	 с	 хвостиком	 на
макушке.	 Этой	 девушке	 полагалось	 помочь	—	 снять	 пальто,	 подать	 стул,
что	Палька	и	проделал.

Но	 когда	 началось	 обсуждение	 плана,	 Клаша	 оказалась
изобретательным	 «домокрадом».	 За	 день	 она	 успела	 придумать	 много
ухищрений,	 обеспечивающих	 скрытность	 работ:	 в	 темноте	 подвезти
стройматериалы	 и	 сложить	 их	 так,	 чтобы	 не	 видно	 было	 со	 стороны
разъезда:	 работы	 начать	 все	 сразу	 и	 потолковей;	 окна,	 обращенные	 к
разъезду,	 забить	фанерой,	чтоб	с	проходящих	поездов	ничего	не	 заметили
железнодорожники.	 Стеклить	 в	 последнюю	 очередь	 и	 тут	 же	 привезти
жильцов	 со	 всем	имуществом:	 если	 кто	 и	 хватится,	 дом	 будет	 заселен	—
поди-ка	высели!

Катерина	 наблюдала	 —	 не	 только	 у	 Пальки,	 но	 и	 у	 Липатушки	 и
Алымова	 пробилось	 детское	 озорство.	А	Клашенька-то	 рада!	 Эх,	Палька,
слепой	или	глупый?

С	 трудом	 уловив,	 о	 чем	 тут	 сговариваются,	 Марья	 Федотовна
испугалась:

—	Ой,	дорогие,	что-то	вы	недоброе	затеяли!
—	 Нет,	 доброе!	 —	 раньше	 всех	 ответила	 Клаша.	 —	 Очень	 даже

доброе.	Людям	жить	негде,	а	они	—	как	собака	на	сене.	Я	это	где	хочешь
скажу!

И	вперила	взгляд	в	стену	—	нет,	в	воображаемого	обвинителя,	взгляд
убежденный	 и	 серьезный,	 —	 должно	 быть,	 мысленно	 уже	 спорила	 и
утверждала	свое.	Палька	с	удовольствием	наблюдал	за	нею,	и	вдруг	к	нему
пришло	слово,	определившее	Клашу:	надежная.	Она	—	надежная…



Обсуждение	 продолжалось,	 а	 Палька	 все	 смотрел	 на	 нее	 и	 думал	—
надежная,	 ни	 в	 чем	 не	 подведет,	 ни	 крутить,	 ни	 лукавить	 не	 станет.	 На
такой	 жениться	—	 не	 прогадаешь…	И	 сам	 над	 собой	 посмеялся	—	 ишь
какие	мысли	в	голову	лезут!	Оно	бы,	может,	и	неплохо	—	остепениться,	да
тут,	кажется,	Степка	Сверчок	дорогу	перебежал?..

Провожать	 пошли	 Палька	 с	 Липатовым.	 Липатов	 жил	 недалеко	 от
Клаши.	У	трамвая	Клаша	сказала:

—	Спасибо,	дальше	не	нужно.	Иван	Михайлович	меня	доведет.
—	А	если	я	вежливый	и	хочу	проводить?
Клаша	вздернула	носик:
—	Из	вежливости?	Вы	предложили,	этого	вполне	достаточно.
Вот	оно	как!	С	гонором	девчушка!..
На	ближайшую	неделю	все	дела	были	отброшены	—	шла	подготовка	к

захвату	 домов.	 Бухгалтер	 Сигизмунд	 Антипович	 проявил	 неожиданную
изворотливость	 и	 подвел	 непредвиденные	 расходы	 под	 какую-то
«растяжимую»	 статью	 сметы.	 Алымову	 удалось	 бешеным	 нажимом
получить	 деньги	 в	 банке	 и	 выхватить	 под	 носом	 у	 других	 организаций
целый	вагон	досок.

В	 мастерской	 опытной	 станции	 все,	 кто	 умел	 столярничать,	 делали
рамы	и	двери.

Липатов	 всеми	 правдами	 и	 неправдами	 раздобыл	 несколько	 ящиков
стекла.	Обои	купили	«нефондовые»,	за	наличный	расчет	—	деньги	собрали
в	 складчину,	 у	 кого	 сколько	 есть.	 Для	 оплаты	 рабочих	 нашли	 еще	 одну
растяжимую	 статью.	 Клаша	 подобрала	 комсомольцев	 различных
строительных	 специальностей,	 в	 целях	 конспирации	 не	 сообщив	 им,	 где
придется	работать.

Всю	 неделю	 Палька	 часто	 встречался	 с	 нею.	 Они	 ездили	 добывать
железные	 кровати	 и	 столы	 в	 каком-то	 общежитии,	 где	 у	 Клаши	 были
друзья.

Клаша	 взяла	 Пальку	 «для	 храбрости»,	 когда	 пошла	 к	 начальнику
Автотранса	 просить	 на	 воскресенье	 машины	 «для	 комсомольской
экскурсии»,	—	Палька	быстро	разобрался,	что	начальник	влюблен	в	Клашу,
и	 с	 удовольствием	 наблюдал,	 как	 лукавая	 девчонка	 за	 одно	 спасибо
получила	десять	автомашин.

Всю	неделю	он	исправно	провожал	 ее	до	дому.	Они	разговаривали	о
чем	 придется.	 Под	 беретом	 с	 хвостиком	 на	 макушке	 скрывался
проницательный	 ум	 и	 много	 юношеской	 романтики,	 которая	 хорошо
уживалась	 с	 незыблемыми	 принципами	 комсомольской	 активистки,
судившей	 обо	 всем	 с	 забавной	 уверенностью.	 Клаша	 твердо	 знала,	 что



правильно,	 а	 что	 неправильно,	 как	 поступать	 в	 одном	 случае,	 а	 как	 в
другом,	 что	 общественно	полезно	и	 с	 чем	нужно	бороться.	Кажется,	 года
четыре	 назад	 Палька	 знал	 так	 же	 твердо.	 Единственное,	 чего	 Клаша	 не
знала,	 —	 как	 не	 краснеть	 и	 не	 смущаться,	 но	 это	 нравилось	 Пальке,
пожалуй,	 больше	 всего.	 Разговаривая	 с	 нею,	 он	 узнавал	 самого	 себя
недавнего	и	все	лучшее,	что	сохранилось	в	нем	и	в	пережитых	испытаниях
окрепло,	 а	 в	 Клаше	 еще	 только	 созревало.	 Он	 чувствовал	 себя	 много
старше	ее	и	в	то	же	время	вспоминал,	что	ему	всего	двадцать	три	года.

Однажды,	 когда	 они	 весь	 день	 не	 виделись,	 Палька	 нашел	 какое-то
дело	и	 забежал	к	ней	домой.	Она	 выскочила	на	 стук	 в	 летнем	полинялом
платьице,	 из	 которого	 явно	 выросла,	 с	 веником	 в	 руках,	 в	 спортивных
тапочках.

—	Ой!	—	вскрикнула	она	и	залилась	краской.
—	Я	забыл	тебе	сказать…
Он	объяснял	причину,	которая	привела	его,	а	сам	смотрел	во	все	глаза,

так	она	была	сейчас	мила	и	женственна.
—	Что	же	мы	стоим	в	коридоре?	Ты	заходи.	Я	сейчас…
—	Пожалуйста,	не	вздумай	переодеваться.	Это	платье	тебе	идет.
—	Правда?
—	Погляди	в	зеркало,	увидишь	сама.
Она	не	стала	глядеть	в	зеркало.
Комнатка	была	крохотная,	очень	похожая	на	нее	—	девичьи	пустячки

соседствовали	 с	 учеными	 книжками.	 Клаша	 посадила	 гостя	 на
единственный	стул,	а	сама	чем-то	занялась	за	его	спиной	—	Палька	скосил
глаз	 и	 понял,	 что	 она	 всовывает	 ноги	 в	 туфли	 на	 каблуках.	 Затем	 она
подошла	и	пристроилась	на	кровати,	став	на	коленки	и	положив	локти	на
спинку	кровати.

—	Ты	всегда	так	принимаешь	гостей	—	на	коленках?
—	Какие	у	меня	гости,	я	ведь	и	сама	дома	не	бываю.
—	А	Сверчок?
—	Что	Сверчок?	—	сердито	спросила	Клаша	и	соскочила	с	кровати.	—

Почему,	если	парень	и	девушка	дружат…
—	Не	 буду!	—	подняв	 руки,	 сдался	Палька.	—	Только	 не	 читай	мне

лекций	 о	 дружбе	 и	 товариществе,	 я	 их	 сам	 читал.	 И	 с	 успехом.	 Многих
убедил.	Перестали	ухаживать	за	девушками,	всё	перевели	на	дружбу.

—	И	ты	перестал?
—	Конечно!	Раз	и	навсегда.
Теперь	она	стояла	у	стола,	сбоку	от	него.	Он	старался	не	разглядывать

ее,	 но	 все-таки	 заметил,	 как	 из	 коротких	 рукавчиков	 мило	 выступают



тонкие	 девичьи	 руки,	 как	 узкое	 платьице	 нежно	 облегает	 грудь,	—	 так	 и
тянет	дотронуться…	Он	испугался	этого	желания	и	больше	уже	не	смотрел,
но	в	душе	радостно	отдавался	ее	сердитый	возглас:	«Что	Сверчок?»	Может,
и	правда	—	ни	при	чем	он	тут?..

Затем	 начались	 веселые,	 сумасшедшие	 дни.	 Весь	 коллектив	 опытной
станции	 настилал	 полы,	 приколачивал	 доски,	 носил,	 оклеивал,	 стеклил.
Комсомольцы	 приезжали	 вечерами	 и	 с	 ходу	 включались	 в	 авральную
работу.	 Уже	 в	 ночь	 с	 субботы	 на	 воскресенье	 в	 некоторых	 комнатах
праздновалось	 новоселье,	 в	 то	 время	 как	 другие	 комнаты	 существовали
только	на	плане.	На	рассвете	начался	новый	аврал	—	завершающий.

Все	 осмелели:	 воскресенье	 —	 начальство	 отдыхает,	 а	 случайные
прохожие	если	и	увидят,	то	не	поймут,	что	происходит.

Под	 вечер	 Палька	 поехал	 вместе	 с	 Клашей	 за	 кроватями	 и	 столами.
Они	 стояли	 в	 кузове	 грузовика	 и	 хохотали,	 представляя	 себе,	 что
поднимется	в	управлении	дороги,	когда	там	узнают.

На	обратном	пути	кузов	был	битком	набит,	и	с	ними	увязался	Алымов.
Алымова	 они	 посадили	 к	 шоферу,	 а	 сами	 пристроились	 на	 краешке
перевернутого	 стола.	Над	ними	скрещивались,	 как	пики,	железные	ножки
кроватей,	 им	 в	 бока	 упирались	 колючие	 сетки.	 Какая-то	 особо	 упрямая
сетка	 то	 и	 дело	 наезжала	 сзади.	 И	 все	 эти	 неспокойные	 вещи	 скрипели,
дребезжали,	стонали	и	хихикали.

Машина	 мчалась,	 встряхивая	 свой	 груз,	 одушевленный	 и
неодушевленный.	Ветер,	которому	полагалось	обтекать	машину,	почему-то
завихрялся	 вопреки	 всем	 законам,	 задувая	 и	 сбоку,	 и	 в	 спины,	 и	 в	 лицо.
Того	и	гляди,	сдует.	Было	естественно	придержать	Клашу	и	защитить	ее	от
сетки,	наезжающей	сзади.

Она	 взглянула	 на	 него	 доверчиво-радостно	 и	 устроилась	 так,	 чтобы
ему	было	удобней	держать	ее.	На	юру,	на	ветру	он	ощутил	под	рукой	живое
тепло	и	притянул	ее	к	себе	настойчивей.	Она	сидела,	слегка	прикрыв	глаза,
будто	 и	 не	 замечая.	 Девичьи	 уловки.	 Если	 бы	 ей	 не	 нравилось,
отодвинулась	 бы.	Игорь	 как-то	 сказал:	 большинство	из	 них	 говорит	 «ах»,
когда	все	уже	кончено.	Что	бы	сделал	Игорь?	Нет,	она	славная	девчушка.
Игорь	—	циник	или	напускает	на	себя.	Она	мне	нравится.	Очень	нравится.
И	все	последнее	время	она	сама	подстраивает	встречи.	А	на	Сверчка	и	не
смотрит.	 Может,	 выдумали	 насчет	 Сверчка?	 Какая	 тоненькая,	 вся	 в	 руке
помещается.

Его	рука	скользнула	выше	и	коснулась	ее	груди.
Он	 не	 сразу	 понял,	 что	 произошло.	 Оттолкнула	 его	 Клаша	 или	 сама

рванулась	от	него,	но	они	оба	чуть	не	слетели	с	машины.	Потревоженная



сетка	наехала	на	них.
—	Так	и	шлепнуться	недолго,	—	проворчал	Палька,	отпихивая	сетку.
И	вдруг	увидел,	что	Клаша	плачет.
Грузовик	 по-прежнему	 мчался,	 встряхивая	 свой	 неспокойный	 груз,	 а

Клаша	стояла,	держась	за	ножку	стола,	и	плакала.
—	Ну	что	ты,	Клаша?	Я	ж	ничего	такого…
Он	 видел,	 как	 по	 ее	 щеке	 скатываются	 одна	 за	 другой	 слезы	 —

пробежит	 слеза,	 повисит	 на	 скуле	 и	 сорвется,	 а	 за	 нею	 поспевает
следующая.

Напуганный	и	раздосадованный,	он	бормотал	какие-то	жалкие	слова.
Много	месяцев	спустя	он	сообразил,	что	вместо	всего	этого	вздора	нужно
было	 сказать	 одно	 слово,	 которое	 все	 извинило	 бы.	 В	 эту	 минуту	 такого
слова	не	нашлось.

Клаша	 повернулась	 к	 нему,	 и	 он	 увидел	 ее	 глаза	—	 не	 глаза,	 а	 две
огромные	лучезарные	слезищи.

—	Почему	вы,	парни,	считаете,	что	все	можно?	Вот	так…
За	 скрежетом	 и	шумом	 он	 не	 сразу	 уловил,	 что	 она	 добавила,	 потом

понял:	ни	с	того	ни	с	сего.	Невольно	улыбнулся:
—	Почему	ни	с	того	ни	с	сего?
—	Думаешь,	простая	девушка,	шахтерка,	так	можно?	И	тут	он	понял,

что	она	знает	о	нем	больше,	чем	ему	хотелось.
—	Если	бы	вместо	меня	была	какая-нибудь	ученая,	столичная,	ты	бы

никогда	не	посмел…
Ответ	дался	ему	легко,	не	вызвав	ни	боли,	ни	досады:
—	Хочешь,	 я	 тебе	выдам	секрет?	Ученые	да	 столичные	очень	любят,

когда	их	обнимают,	как	самых	простых!
Клаша	не	выдержала,	улыбнулась.
И	тут	они	совсем	некстати	приехали.
Она	уже	не	сердилась	как	будто,	но,	когда	кончилась	веселая	суматоха

заселения	домов,	уехала	вместе	со	Степой	Сверчковым.

А	 затем	 разразились	 события,	 которые	 надолго	 выветрили	 мысли	 о
Клаше	Весненок.

Управление	 дороги	 не	 только	 передало	 иск	 в	 прокуратуру,	 но	 и
подняло	 партийное	 дело,	 обвинив	 Липатова	 в	 антиобщественных
поступках,	 пережитках	 капитализма	 и	 насаждении	 во	 вверенном	 ему
коллективе	антисоциалистических	нравов,	«что	выразилось…».

На	 бюро	 горкома	 Липатов	 выдвинул	 встречное	 обвинение	 в
антисоциалистическом	 замораживании	 средств,	 пережитках	 капитализма



—	 сами	 не	 пользуются	 и	 другим	 не	 дают,	 а	 кроме	 того	 —	 в
бюрократическом	 нежелании	 решить	 вопрос	 в	 интересах	 дела,	 «что
выразилось…».

Чубак	 нашел	 мудрое	 решение:	 пусть	 управление	 дороги	 сдаст,	 а
Углегаз	 возьмет	 в	 аренду	 года	 на	 три	 эти	 дома,	 с	 условием	 достройки	на
взаимоприемлемых	условиях.	Липатову	за	самоуправство	поставить	на	вид
без	занесения	в	личное	дело.	Управлению	дороги	в	лице	товарища	такого-
то	указать	на	неправильность	длительного	замораживания	средств.	Дело	о
выселении	жильцов	прекратить.

—	 Электричество	 подводи,	 —	 подмигивая,	 сказал	 Чубак	 после
заседания,	—	заехал	я	на	днях	вечерком	новоселов	поздравить,	 а	они	при
свечках	да	керосиновых	лампах…	Несолидно!

Управленцы	 обжаловали	 решение	 горкома	 в	 обкоме,	 дело	 перешло	 в
Комиссию	партийного	контроля…

Прокуратура	вела	дознание	не	только	по	захвату	домов,	но	и	по	всем
расходам,	связанным	с	достройкой.	«Растяжимые»	статьи	сметы	оказались
роковыми	—	 теперь	 привлекали	 не	 только	 Липатова,	 но	 и	 бухгалтера.	 И
вдруг	 выяснилось,	 что	 милейший	 Сигизмунд	 Антипович	 —	 бывший
жонглер,	 утративший	 «координацию	 движений»	 и	 какими-то	 сложными
путями	 попавший	 на	 финансовую	 работу.	 Весь	 коллектив	 хохотал,	 но
Липатову	 приходилось	 отвечать	 и	 за	 прием	 кадров	 «без	 должной
проверки».

Алымов,	формально	ни	за	что	не	отвечавший,	проявил	новые	качества
—	 во	 всех	 инстанциях	 выдвигал	 множество	 возражений	 и	 вопросов,
требовал	подробнейших	расследований	и	вызова	десятков	свидетелей.

—	Дело	надо	затягивать,	тогда	оно	помрет	естественной	смертью.
И	дело	действительно	из	острого,	грозного	постепенно	превращалось

в	нечто	безысходно-тягучее…
В	 эти	 же	 дни	 из	 Москвы	 пришли	 важные	 вести:	 опыты	 по	 методу

Колокольникова	—	Вадецкого	газа	не	дали.	Профессор	Граб	на	обсуждении
результатов	 отказался	 от	 собственных	 «вариаций»,	 а	 заодно	 и	 от	 самой
идеи:

—	 Я	 давно	 предполагал,	 что	 практически	 эта	 интересная	 задача
невыполнима.

Вадецкий	 вяло	 поспорил	 с	 ним,	 но	 неделю	 спустя	 на	 коллегии
наркомата	выступил	с	погромной	речью,	обвинив	Углегаз	в	разбазаривании
государственных	 средств	 на	 дорогостоящие	 опыты	 по	 теоретически	 не
обоснованным	 проектам.	 Профессор	 Граб	 заявил,	 что	 торопиться	 с
выводами	не	стоит,	но:



—	…Я	лично	не	склонен	заниматься	дальше	этой	проблемой,	у	меня
просто	не	хватает	времени.

Так	неудача	одного	из	проектов	поставила	под	угрозу	все	дело.
Алымов	 слетал	 в	 Москву	 и	 вернулся	 растерянным:	 не	 только	 о

создании	научно-исследовательского	института,	но	и	об	 ассигнованиях	на
расширение	 работы	 опытной	 станции	 говорить	 бесполезно.	 Олесов
напуган,	 Колокольников	 зол	 как	 черт	 и	 отказывается	 выслушивать,	 не	 то
что	 решать!	 А	 Вадецкий	 открыто	 перешел	 в	 стан	 врагов	 подземной
газификации	угля…

—	Давайте	вечерком	соберемся	и	обдумаем,	как	действовать,	—	сказал
Саша.

—	Да	 что	 тут	 обдумывать,	—	 сердито	 возразил	 Палька,	—	 работать
надо!

В	тоне,	каким	это	было	сказано,	чувствовался	отзвук	недавней	ссоры.
Нужно	 засучить	 рукава	 и	 делать	 дело,	 а	 не	 сидеть	 над	 книгами	 и	 не
заниматься	зряшными	разговорами!

Саша	продолжал	настаивать.
—	 Ладно,	 —	 примирительно	 сказал	 Липатов,	 —	 обсуждать	 так

обсуждать.	Соберемся	в	восемь.
К	 концу	 дня	 на	 одной	 из	 буровых	 вышел	 из	 строя	 турбобур	 —

забарахлил	редуктор,	пришлось	поднимать	турбобур	на-гора,	разбирать	его
и	 ремонтировать.	 Не	 только	 механик	 Маркуша,	 но	 и	 Светов	 и	 Липатов
толклись	 возле	 турбобура,	 чтобы	 с	 утра	 возобновить	 бурение.	 Около
восьми	Липатов	вспомнил	о	том,	что	решили	собраться.

—	А,	подумаешь!	—	отмахнулся	Палька.	—	Тут	дело	поважней.
Ровно	в	восемь	Саша	сам	пришел	за	ними.
—	Далось	тебе!	—	раздраженно	огрызнулся	Палька.
Однако	пошли	заседать.	Алымов	ждал	их,	он	недовольно	посмотрел	на

часы	—	четверть	девятого.	Вероятно,	торопился	к	Катерине.
—	 Общее	 положение	 обсуждать	 вроде	 бесцельно,	 —	 сказал	 он.	 —

Обсудим,	что	и	как	форсировать	здесь?
—	Нет!	—	возразил	Саша.	—	Именно	общее	положение!
На	 него	 смотрели	 как	 на	 чудака.	 Второй	 месяц	 не	 допросишься	 его,

оторвался	от	всех	дел,	и	вдруг	—	пожалуйста!..
—	Плоды	просвещения,	—	насмешливо	проворчал	Палька.
—	Поднабрался	 мыслей,	 это	 верно,	—	 беззлобно	 отшутился	 Саша	 и

сразу	 посерьезнел	—	 видно	 было,	 что	 он	 хорошо	продумал	 то,	 что	 хочет
сказать;	но	тем	более	странными	были	его	слова:

—	Ограничиться	ускорением	работ	—	полумера.	Именно	сегодня	надо



переходить	 в	 решительное	 наступление	 по	 всему	 фронту.	 В	 Углегазе
растерянность?	Но	для	нас	все	случившееся	—	уже	победа.	Произошло	то,
что	 мы	 предвидели:	 методы,	 основанные	 на	 механическом
воспроизведении	 газогенератора,	 провалились	 один	 за	 другим.	 Слово	 за
химией.	Наше	решение	—	единственно	верное.

Будущее	 покажет	 многие	 несовершенства	 нашего	 проекта,	 но	 все
дальнейшие	разработки	пойдут	от	него…

—	Вот	и	нужно	пустить	станцию	и	доказать!	—	перебил	Алымов.
Саша	поморщился.
—	Это	само	собой,	но	ждать	результата	нельзя.	Осень!	Утверждаются

годовые	планы	и	сметы.	Мы	должны	уже	сегодня	потребовать	расширения
опытных	работ	в	новом	году.	А	 значит,	более	крупных	ассигнований.	Это
—	 первое	 требование.	 Второе	 —	 через	 наркоматы	 договориться,	 чтобы
один	 из	 донецких	 заводов,	 лучше	 всего	 Азотно-туковый	 или	 Коксохим,
принял	наш	газ	под	котел.	Иного	 способа	доказать	реальность	подземной
газификации	 я	 не	 вижу.	 Да	 и	 зачем	 пускать	 газ	 на	 ветер,	 когда	 можно
употребить	его	с	пользой?

Эти	 решительные	 требования	 из	 уст	 человека,	 далекого	 от
повседневных	забот	строительства,	всем	показались	неуместными.

—	 Так-таки	 требовать	 всего	 сразу	 и	 немедленно?	 —	 усмехнулся
Липатов.	—	Сидел	—	в	книжки	глядел,	а	потом,	пожалуйста,	подавай	ему
развернутое	наступление!

Саша	улыбнулся	смущенно	и	немного	виновато.
—	Знаю,	товарищи,	не	помогал.	Но	иначе	нельзя	было.	За	эти	недели	я

подработал	 некоторые	 наши	 проблемы	 и	 установил	 кое-что	 интересное.
Думаю,	теперь	Вадецкому	будет	трудно	спорить	с	нами.	Я	вас	ознакомлю
на	днях…	Но	все	же	моя	работа	—	кустарщина…	Чем	дальше	в	лес,	 тем
больше	 дров.	 Возникает	 множество	 специальных	 проблем.	 Кустарничать
тут	 невозможно.	 Если	 мы	 буквально	 завтра	 не	 добьемся	 НИИ,	 мы
затормозим	 дело	 сразу	 же	 после	 успеха.	 Создание	 НИИ	 —	 третье
неотложное	требование.

—	 Но	 как	 ты	 себе	 представляешь	 —	 требовать?!	 —	 вскричал
Алымов.	—	Кому	и	где?	Что	ты	предлагаешь	конкретно?

—	Ринуться	в	бой.	Ехать	всем	вместе	в	Москву,	дойти	до	наркома,	до
ЦК,	до	самого	Сталина	—	и	добиться.

Давно	уже	не	проявлял	Саша	такой	непреклонной	настойчивости.	Его
настойчивость	начала	действовать.	Конечно,	требования	важнейшие.	Но	не
забегает	ли	Саша	вперед?	Ведь	до	пуска	станции	осталось	два-три	месяца.

—	Если	будем	ждать	пуска	—	потеряем	год,	—	упорствовал	Саша,	—	и



не	только	год	—	кадры.
—	Какие	еще	кадры?
—	Того	 же	 Вадецкого,	 Граба,	 Катенина.	 Работников	 других	 станций.

Если	мы	допустим	спад	энергии	в	Углегазе,	люди	рассеются	кто	куда.
—	Так	то	ж	не	люди,	а	палки	в	колеса	—	твои	Вадецкие!	—	рыдающим

голосом	вскричал	Липатов.
Всем	 казалось	 дико:	 зачем	 насильно	 удерживать	 людей,	 которые	 не

помогали,	а	мешали?	Наивные	рассуждения	без	учета	реальных	фактов!..
Саша	 встал,	 как-то	 особенно	 светло,	 без	 обиды	 вглядываясь	 в

насупленные	 лица	 друзей.	 И	 заговорил	 с	 редкой	 для	 него
взволнованностью,	 и	 обращение	 само	 собою	 пришло	 теплое,	юношеское,
возрождавшее	давнюю	дружескую	близость:

—	 Очень	 большое	 дело,	 ребята.	 Получим	 газ	 —	 и	 дело	 станет
государственным,	 всесоюзным.	Нам	 его	 развивать.	А	 что	мы	 одни?	Всех,
кто	хоть	как	—	то	причастен,	пора	собирать,	втягивать…	Мы	в	своем	котле
варимся	—	наш	проект,	наша	станция.	А	надо	выходить	за	пределы.	Успех
у	нас	будет?	Будет!	И	мы	должны	оказаться	на	высоте.

В	 доме	 Световых	 собрались	 провожать	 Сашу,	 Пальку	 и	Алымова	—
Липатов	 оставался	 руководить	 предпусковыми	 работами.	 После	 того	 как
приняли	 решение	 ехать	 в	 Москву	 для	 «развернутого	 наступления»,
разногласия	 забылись.	 Все	 были	 возбуждены	 предстоящей	 борьбой,
поэтому	 никто	 не	 обратил	 внимания	 на	 приход	 Кузьмы	 Ивановича	 —
раздвинулись,	дали	место	за	столом	и	продолжали	говорить	о	своих	делах.
Только	 Катерина	 встревожилась	 —	 избегает	 Кузьмич	 Алымова,	 без
серьезного	повода	не	пришел	бы.

—	 Д-да,	 так	 вот…	 —	 протянул	 Кузьма	 Иванович,	 старческими
пальцами	уминая	в	трубке	табак.	—	Был	в	горкоме	—	нет	больше	Чубака.
Сняли.	Одни	говорят	—	отозван,	другие	—	самое	плохое.

И	не	то	вздохнул,	не	то	всхлипнул.

7

И	 снова	 било	 вверх	 стойкое	 голубое	 пламя,	 слегка	 подкрашенное
желтыми	и	красноватыми	струйками.

Оно	ничем	не	напоминало	скромный	язычок	огня,	полтора	года	назад
вспыхнувший	над	тонкой	трубкой,	торчавшей	из	смешной	кустарной	печки
в	сарае	Кузьменок.	И	недавно	пылавший	над	опытной	моделью	факел	оно



напоминало	не	больше,	чем	взрослый	—	ребенка.
Оно	 было	 вознесено	 высоко-высоко	 в	 темное	 мартовское	 небо

двадцатипятиметровой	 трубой,	 которую	 так	 и	 называли	 —	 свеча.	 Свеча
была	внушительная,	богатырская.	Трепет	восторга	охватил	всех,	 всех,	 кто
тут	 был,	 вплоть	 до	 заезжих	 шоферов,	 когда	 после	 долгих	 ожиданий	 на
конце	 свечи	 вспыхнуло	 и	 утвердилось	 пышное	 пламя,	 осветив	 всю
территорию	станции	колеблющимся	голубым	светом.

Несколько	 часов	 назад	 на	 глубине	 130	 метров	 электрической	 искрой
разожгли	огонь.	Право	включить	рубильник	предоставили	Ване	Сидорчуку.
Ваня	 сделал	 это	 просто,	 даже	 слишком	 просто,	 без	 торжественности:
двинул	 рукоятку	 от	 себя	 и	 отошел.	 Но	 с	 этой	 минуты	 он	 уже	 никого	 не
видел	и	не	слышал.	Закинул	голову	—	да	так	и	простоял,	пока	не	завился
над	трубой	легкий	сизый	дымок.

Внутри	 трубы	 время	 от	 времени	 раздавались	 хлопки,	 потрескивания.
Словно	 кто-то	 там	 ворочался,	 распрямлялся	 и	 сердился	 —	 тесно.	 Когда
хлопки	 и	 потрескивания	 усиливались,	 некоторые	 из	 присутствующих
отходили	подальше.	Ваня	стоял	неподвижно	и	вслушивался	в	живой	голос
той	самой	газификации…

Но	вот	у	подножия	трубы	запалили	просмоленную	паклю,	уложенную
в	 банку.	 Зашевелился	 тросик,	 повизгивая	 на	 блоке,	 и	 потянул	 пылающую
банку	вверх,	на	трубу.	Все	выше…	выше…	вот	уже	у	самой	верхушки…

Громко	 ахнула	 труба.	 Взметнула	 могучий	 язык,	 будто	 лизнувший
темное	 небо.	 Язык	 вытянулся,	 потом	 опал,	 заколебался	 —	 и	 вот
оформилось	и	утвердилось	ровное	пышное	пламя.

И	тогда	Ваня	Сидорчук	бросился	к	трубе	и	обнял	ее,	прижался	к	ней
захолодевшей	щекой,	сморгнул	слезу.

Потрясая	 длинными	 руками,	 от	 которых	 метались	 длиннющие	 тени,
Алымов	раскатистым	голосом	перекрыл	радостный	гомон:

—	Великой	победе	техники	—	ура!	Ура!	Ура!
Первое	«ура»	подхватили	кто	как,	не	в	лад,	второе	и	третье	—	слитно,

во	 всю	 мощь	 голосов.	 В	 колеблющемся	 свете	 факела	 люди	 подкидывали
шапки	и	кепки,	обнимались,	плясали,	хлопали	в	ладоши.	Все	это	походило
на	 фантастический	 праздник	 огнепоклонников.	 Фантастическими,
незнакомыми	 выступали	 из	 мглы	 светлая	 махина	 градирни	 и
поблескивающая	 башня	 скруббера,	 будто	 подбоченившаяся	 причудливо
изогнутыми	 трубами.	 Все	 стекла,	 какие	 были	 вокруг,	 включились	 в
праздник	—	в	каждом	пылала	маленькая	свеча.

Светов,	Мордвинов	и	Липатов	стояли	рядом,	плечом	к	плечу.	Им	тоже
хотелось	кричать	«ура»,	обнимать	друг	друга	и	всех,	кто	трудился	вместе	с



ними.	Но	они	не	могли	двинуться,	не	могли	издать	ни	звука.	Только	стоять
рядом,	 плечом	 к	 плечу,	 и	 смотреть,	 смотреть	 завороженными	 глазами	 на
ровное	сильное	пламя,	рвущееся	в	высоту!

—	Видите	красноватые	языки?	Метан.
Это	были	первые	слова.	Их	произнес	Саша.
Липатов	 уважительно	 пригляделся	 к	 этим	 красноватым	 струям,	 а

Палька	и	не	слышал,	кажется…
К	ним	подошел	секретарь	горкома	партии	Тетерин,	сменивший	Чубака.

К	 новому	 руководителю	 в	 городе	 привыкали	 медленно,	 придирчиво
оценивая	каждое	слово	и	каждый	поступок.	И	Тетерин,	до	отъезда	на	учебу
работавший	 здесь	 же,	 в	 Донецке,	 чувствовал	 себя	 на	 новом	 посту
неуверенно,	 чуть	 что	 —	 подозрительно	 настораживался.	 Много	 лет	 он
уважал	 Чубака,	 а	 теперь	 выходило	—	 должен	 распознавать	 и	 искоренять
«чубаковщину».	Его	глаз	партийного	работника	обнаруживал	добрые	следы
деятельности	Чубака,	но	мог	ли	он	верить	им,	если	Чубак	оказался	врагом?
Не	 склонен	 ли	 он	 к	 беспечности	 и	 увлечению	 успехами?..	 Вот	 и	 с	 этой
опытной	станцией!	Ему	сразу	понравился	самый	замысел	—	обойтись	без
подземного	труда,	но	с	первого	дня	работы	ему	прожужжали	уши,	что	«эти
молодцы»	 —	 авантюристы	 и	 самоуправцы,	 что	 коллектив	 засорен	 не
заслуживающими	доверия	людьми,	которых	покрывал	Чубак,	что	«делами»
опытной	 станции	 уже	 занимались	 и	 Комиссия	 партийного	 контроля,	 и
прокуратура,	 да	 Чубак	 прикрыл…	 Впервые	 приехав	 на	 станцию	 №	 3,
Тетерин	обвел	взглядом	раскинутые	по	обширной	площади	 сооружения	и
уходящие	вдаль	трубопроводы:

—	И	такое	строительство	—	всего	лишь	для	опыта?!
Руководители	 станции	 давали	 объяснения.	 Был	 тут	 и	 Светов,

восстановленный	 в	 партии	 «усилиями	 Чубака»,	 как	 говорил	 Алферов,
«заносчивый	 юнец	 и	 анархист».	 Светов	 казался	 дельным	 и	 увлеченным
парнем,	но	Тетерин	недоверчиво	выслушивал	все,	что	ему	рассказывали,	не
торопясь	соглашаться	или	возражать.

—	Подождем,	что	покажет	опыт.
Сегодня	 он	 тоже	 не	 торопился	 радоваться	 —	 ходил	 по	 станции,

прислушиваясь,	о	чем	говорят	люди,	и	стараясь	отделаться	от	неотступно
ходившего	 за	 ним	 Алымова,	 так	 как	 Алымов	 слишком	 явно	 его
«обрабатывал».	 Праздничная	 и	 взволнованная	 атмосфера,	 царившая	 во
круг,	затягивала	Тетерина	и	без	обработки	Алымова	Когда	банка	с	горящей
паклей	поползла	вверх,	чтобы	запалить	свечу,	Тетерин	с	горячей	надеждой
следил	за	нею	и	мысленно	поторапливал:	«Да	ну	же,	скорей!»	—	не	только
потому,	 что	 успех	 сам	 по	 себе	 был	 бы	 прекрасен,	 но	 и	 потому,	 что	 он



означал	бы:	все,	что	ему	наговаривали,	неверно,	люди	тут	делают	стоящее
дело,	и	нужно	их	поддержать,	а	не	бороться	с	ними…

Газ	вспыхнул	—	и	будто	гора	с	плеч!	Уже	не	скрывая	своей	радости,
Тетерин	подошел	поздравить	руководите	лей	опыта	с	победой.

—	А	говорили,	не	будет	у	вас	газа!	—	Он	укоризненно	покачал	головой
кому-то,	кого	здесь	не	было.	—	Ну,	молодцы!	Бо-оль-шое	дело	начали!	Как
думаете…	доживем	до	того	дня,	когда	новых	шахт	больше	закладывать	не
будут,	а	вот	эту	штуку…	заместо?..

—	Рассчитываем	дожить,	—	сказал	Саша.	—	Но	для	этого	надо	вовсю
развернуть	опыты	и	научные	исследо…

Алымов,	как	таран,	врезался	в	их	разговор:
—	 Ну-с,	 можно	 рапортовать	 товарищу	 Сталину!	 Я	 уже	 набросал

черновик!	—	Прыгающими	 от	 возбуждения	 пальцами	 он	 совал	 Тетерину
лист	бумаги,	исписанный	колючим	почерком.	—	Отредактируем,	подпишем
—	и	на	телеграф!

Тетерин	прищурился,	обдумывая.
—	 Скажите	 по	 совести,	 товарищи:	 мы	 уже	 вправе	 рапортовать

товарищу	Сталину?
—	Конечно,	вправе!	—	сказал	Липатов.
—	 Не	 раньше,	 чем	 авторитетная	 комиссия	 запротоколирует	 ход

процесса	и	анализы,	—	строго	сказал	Саша.
—	А	по	мне,	так	и	вчера	можно	было!	—	воскликнул	Светов	и,	увидев

Маркушу,	 закричал	 во	 все	 горло:	 —	 Маркуша!	 Сергей	 Петрович!	 Иди
сюда!

Маркуша	подошел,	 с	достоинством	поклонился	Тетерину,	по	очереди
обнял	 и	 поцеловал	 друзей.	 И	 всем	 было	 приятно	 видеть,	 как	 человек
распрямился	и	будто	разгладился.

—	Это	и	есть	Маркуша?	—	спросил	Тетерин	и	протянул	руку.	—	Тогда
поздравляю	с	двумя	победами	сразу.

После	 длительных	 проволочек	 Маркушу	 наконец	 восстановили	 в
партии.	Завтра	Тетерину	предстояло	вернуть	ему	партийный	билет.

—	Думаю,	что	пора	возвращаться	и	на	свою	печь?
—	Печь	от	меня	не	уйдет,	—	проговорил	Маркуша	и	повернулся	лицом

к	пылающему	факелу,	отбросившему	синие	отсветы	на	его	впалые	щеки.	—
Повременю.	 Тут	 докончить	 надо.	 —	 И	 он	 стремительно	 пошел	 прочь,	 к
группе	слесарей	и	монтажников	—	к	людям,	 с	которыми	перебедовал	 эти
долгие	тяжелые	месяцы.

Тетерин	проводил	его	задумчивым	взглядом.	Вот	и	еще	один	человек,
о	 котором	 он	 наслышался	 и	 худого,	 и	 хорошего…	 и	 которому	 хочется



доверять,	потому	что	Маркуша	затеял	на	Коксохиме	полезные	перемены	и
сейчас	крайне	нужен	на	заводе…

—	Где	же	ваша	авторитетная	комиссия?	—	встряхиваясь,	спросил	он.
—	 Из	 Углегаза	 никто	 не	 соизволил	 приехать,	 если	 не	 считать

Алымова,	 —	 не	 без	 яду	 сообщил	 Липатов.	 —	 Видно,	 не	 ждали	 успеха.
Передоверили	Катенину	и	местным	профессорам.

И	 тут	 все	 впервые	 увидели,	 как	 сердится	 новый	 секретарь	 горкома.
Чубак,	 бывало,	 ругался	 на	 чем	 свет	 стоит.	 А	 Тетерин	 промолчал,	 только
весь	потемнел,	губы	сжались	в	полоску,	и	на	скулах	вздулись	желваки.

—	Профессоров	у	нас	хватит!	—	воскликнул	Алымов.	—	Тут	почитай
что	весь	институт!	Сейчас	же	составим	комиссию!	А	кто	не	приехал	—	тем
хуже	для	них,	не	подпишут	рапорт!

—	 Подписать	 —	 это	 не	 штука,	 —	 мрачно	 сказал	 Тетерин.	 —	 Но…
Товарищ	 Липатов,	 позвони	 дежурному	 горкома,	 пусть	 закажет	 через	 час
прямой	провод.	Я	их	пошевелю!	Я	их	сюда	всех	вытребую,	маловеров!..

Пока	 Липатов	 звонил,	 начали	 составлять	 комиссию.	 Оказалось,	 не
только	 Троицкий	 и	 Китаев,	 но	 и	 Сонин	 и	 Алферов	 тут,	 из	 института
примчалась	целая	делегация	в	крытом	грузовике.

Увидав	 знакомый	 фургон,	 Палька	 на	 минуту	 замер	 —	 давняя	 тоска
прихлынула	 к	 сердцу.	 Сквозь	 колеблющийся	 свет	 факела	 проступила
посеребренная	 луною	 степь	 и	 голубое	 лицо	 женщины	 со	 странным
выражением	не	 то	 ласки,	 не	 то	насмешки.	Лицо	 тут	же	растаяло,	 исчезла
степь	в	лунном	серебре,	и	не	было	ни	того	счастья,	ни	той	боли…

Стойким	 надежным	 пламенем	 пылал	 в	 высоте	 горючий	 газ,
извлеченный	 прямо	 из	 целины	 угольного	 пласта.	 Рядом	 стояли	 люди,
сделавшие	 это	 чудо	 своими	 руками.	 Товарищи.	 Соучастники	 победы.	 В
дружной	 толпе	 победителей	 он	 был	 одним	 из	 многих.	 И	 его	 главная
радость	состояла	в	том,	чтобы	делить	победу	с	ними	—	и	отсечь	тех,	кто	ни
при	чем.

Он	 позволил	 себе	 расцеловаться	 с	 профессором	 Троицким,	 холодно
поклониться	профессору	Китаеву	и	отвернуться	от	Алферова	и	Сонина	—
этим	двум,	облеченным	партийной	ответственностью	и	недостойным	ее,	он
не	прощал	ничего.

Предоставив	Алымову	хлопотать	о	составлении	нужных	бумаг,	Палька
ускользнул	 от	 формальностей	 и	 столкнулся	 лицом	 к	 лицу	 с	 человеком,
которого	никак	не	ждал	увидеть	здесь.

Взволнованный,	 с	 жалкой,	 заискивающей	 улыбкой,	 к	 нему	 рванулся
Леня	Гармаш.	Леня	Гармаш,	струсивший	в	тяжелые	дни…

—	 Павел	 Кириллович!	 Такой	 успех,	 такой	 успех!	 —	 восклицал



Гармаш,	протягивая	руки.	—	Вот	мы	и	дождались	желанного	дня!
Протянутые	руки	повисли	в	воздухе.
—	Мы?	—	спросил	Палька	и,	как	мальчишка,	пронзительно	свистнул	в

лицо	Лени,	в	его	русалочьи	неверные	глаза.
Шагая	 по	 замусоренной,	 еще	 не	 приведенной	 в	 порядок	 территории

станции,	 Палька	 по-мальчишески	 подкидывал	 ногой	 щепки	 и	 осколки
кирпича,	 на	 ходу	 пожимал	 десятки	 рук,	 с	 кем-то	 обнимался,	 кого-то
целовал	и	снова	шагал	—	веселый,	усталый,	счастливый	до	одури.

Час	 был	 поздний,	 но	 толпа	 не	 расходилась,	 было	 похоже	 на
праздничное	 гулянье	—	кругом	народ,	 звучат	 оживленные	 голоса,	 смех,	 а
то	 и	 песня.	 В	 центре	 шумной	 группы	 молодежи	 Ваня	 Сидорчук
«христосуется»	 со	 всеми	 девчатами	 по	 очереди,	 девчата	 взвизгивают,	 но,
видимо,	ничуть	не	возражают…

Мелькнула	 в	 толпе	 гордо	 посаженная	 голова	 в	 венце	 кос	—	 сестра,
Катерина.	Все	последнее	время	она	ходила	мрачная,	злая,	что	ни	скажи	—
идет	 наперекор.	 А	 сегодня	—	 веселая,	 улыбчивая,	 шагает	 в	 обнимку,	 по
одну	сторону	—	Люба,	по	другую,	в	ярко-синем	берете…	это	кто	же	такая?
Он	пробился	к	ним,	и	навстречу	ему	из-под	нового	беретика	 засветилось,
засияло	милое	лицо	Клаши	Весненок.	Какая	же	она	умница,	что	пришла!	И
как	могло	случиться,	что	он	так	давно	не	видел	ее	и	даже	не	вспоминал…
долгие	недели!	Целые	месяцы?!.

—	Девушки,	принимаю	поздравления	и	поцелуи!
Они	 поцеловали	 его	 —	 все	 три.	 Клаша	 густо	 покраснела	 и	 еле

дотронулась	губами	до	его	щеки.
—	Так	не	годится,	Клашенька,	разве	это	поздравление!
Он	 полушутя	 обнял	 ее	 и	 поцеловал	 в	 губы,	 ощутил	 трогательную

робость	 ответного	 поцелуя	 —	 и	 на	 какое-то	 время	 забыл	 обо	 всем
остальном.

И	вдруг	увидел	окаменевшее	лицо	Степы	Сверчка.
Минуту	они	испытующе	и	недобро	смотрели	друг	на	друга.
—	С	праздником,	Степа!	—	опомнившись,	сказал	Палька,	обнял	Степу

и	троекратно	крепко	поцеловал.	—	Все	в	порядке,	дружище.
И	пошел	дальше,	не	позволив	себе	оглянуться	на	Клашу.

С	 комиссией	 все	 было	 улажено,	 договорено.	 В	 конторе	 станции
коллективно	редактировали	рапорт	Сталину.

Саша	вышел	из	прокуренной	комнаты	на	воздух.
Где-то	 тут	 бродила	Люба,	 но	 где?	Да	 и	 не	 мог	 он	 сейчас	 говорить	 с

Любой	 о	 том,	 что	 его	 томило.	 Люба	 радовалась	 возвращению	 в	 Москву.



Любе	 уже	 мерещилась	 московская	 просторная	 комната,	 театры,
Сокольники,	где	они	так	и	не	побывали,	она	верила,	что	снова	возьмется	за
учебу…	Он	винил	не	ее,	а	себя.	Не	помог,	а	сбил	с	толку.	Поселил	в	бараке
и	 не	 позаботился	 о	 том,	 чтобы	 у	 нее	 был	 хотя	 бы	 угол	 для	 занятий.	Она
самоотверженно	помогала	на	стройке	всем,	чем	могла:	наводила	порядок	в
столовой	и	 общежитии,	 бралась	 и	 за	 лопату,	 и	 за	метлу.	 Защищала	мужа,
когда	ребята	злились	на	него…

Не	мог	он	теперь	обрушить	на	нее	новые	тревоги.
Когда	он	уезжал	в	Москву	три	месяца	назад,	чтобы	ринуться	в	бой,	он

и	подумать	не	мог,	что	так	все	обернется.
Они	ринулись	в	бой.	Первая	схватка	произошла	на	техническом	совете

Углегаза,	 где	 они	 с	 Палькой	 доложили	 результаты	 опытов	 на	 крупной
модели.	 Их	 доклады	 имели	 успех.	 Олесов	 прямо	 расцвел,	 да	 и
Колокольников	 подобрел	 —	 на	 других	 опытных	 станциях	 удач	 не	 было,
станция	№	3	могла	выручить…	Но	когда	докладчики	изложили	свои	планы
и	 требования,	 поднялся	 шум.	 Колокольников	 язвительно	 напомнил	 о
скромности.	 Вадецкий	 выступил	 с	 раздраженно-злобной	 речью:
искусственно	 создали	 благоприятные	 условия,	 выдают	 результаты	 за
открытие	и	хотят,	чтобы	все	перед	ними	расступились!	Вы	из	настоящего
целика	дайте	газ,	тогда	посмотрим!

—	Могу	предсказать,	что	после	пуска	станции	у	вас	будут	взрывы,	—
вещал	 Вадецкий,	 —	 выход	 газа	 окажется	 неравномерным,	 а	 процесс	 —
неуправляемым!

Поддержал	 Вадецкого	 и	 Катенин,	 правда	 более	 мягко:	 дело	 новое,
трудное,	 нельзя	 торопиться.	 Цильштейн	 снова	 доказывал
неосуществимость	 газификации	 без	 дробления	 угля	 и	 высмеивал
«самообольщения	наших	молодых	друзей…»

И	 тут	 Саша,	 для	 удобства	 поднявшись	 с	 места	 и	 обращаясь	 то	 к
одному,	 то	 к	 другому,	 вступил	 в	 теоретический	 спор	 со	 всеми.	 Палька
слушал,	 приоткрыв	 рот,	 —	 Саша	 бил	 противников	 на	 их	 ученом	 языке,
против	 каждого	 их	 довода	 выставляя	 свой	 контрдовод	—	 обоснованный,
продуманный.	 Так	 вот	 для	 чего	 он	 просидел	 эти	 месяцы	 над	 книгами	 и
расчетами!

После	 долгого,	 временами	 резкого	 спора	 удалось	 провести	 нужные
решения,	хотя	сформулировали	их	туманней,	чем	хотелось.

Затем	шли	бои	у	Бурмина	и	у	Клинского,	заменившего	Стадника,	затем
—	 на	 коллегии	 наркомата,	 в	 планирующих	 и	 финансовых	 органах.
Клинский	 сперва	 очаровал	 всех	 —	 вежливый,	 внимательный,	 с
обезоруживающей	 улыбкой;	 потом	—	 вызвал	 досаду,	 потом	—	 привел	 в



ярость.	 Он	 не	 жалел	 времени,	 чтобы	 разобраться	 в	 вопросе.	 Но	 как	 раз
тогда,	 когда	 казалось,	 что	 он	 разобрался	 и	 может	 принять	 решение,
Клинский	скучнел,	замыкался	и	говорил	невыразительным	голосом:

—	Подумать	надо,	товарищи.	Взвесить.	Мы	еще	к	этому	вернемся.
Палька	фыркал:
—	Ты	лицо	его	запомнил?	Я	так	не	помню	ни	глаз,	ни	носа.	Вежливая

туманность.
Бурмин,	как	всегда,	ругался,	а	то	хохотал:
—	Ишь	торопыги!	Им	подавай	все	сразу!
В	общем-то	он	их	поддерживал,	но	спуску	не	давал:
—	Добреньких	ищете?	А	 вы	убеждайте,	 кладите	противников	на	 обе

лопатки,	тогда	и	победите.	Работа	упористых	любит.
Деньги	 на	 расширение	 опытов	 в	 наступающем	 году	 получили.

Попробовали	договориться	о	том,	чтобы	после	пуска	станции	подвести	газ
на	 один	 из	 донецких	 заводов,	 по	 тут	 их	 и	 слушать	 не	 стали:	 забегаете
вперед!	 После	 долгих	 споров	 удалось	 провести	 решение	 о	 создании
научно-исследовательского	 института,	 но	 в	 последней	 инстанции
Колокольников	сумел	доказать,	что	институт	нужно	создать	не	в	Донецке,
«не	 на	 базе	 малозначительной	 опытной	 станции»,	 а	 в	 Москве,	 «на	 базе
квалифицированнейших	научных	кадров	столицы»…

И	вот	накануне	отъезда	Сашу	вызвал	Бурмин.
—	Навоевался?	Выдохся?
—	Нет,	не	выдохся.
—	 Вот	 и	 хорошо.	 Надумал	 я…	 Делать	 —	 так	 делать	 до	 конца.

Пойдешь	 директором	 НИИ	 и	 одновременно	 —	 заместителем	 директора
Углегаза	по	научно-исследовательской	работе.

Саша	 мигом	 ухватил	 смысл	 предложения.	 Ничего	 не	 скажешь,
разумно.	 Сейчас	 Углегаз	 —	 вроде	 стороннего	 и	 не	 очень-то
доброжелательного	 наблюдателя.	 Надо	 его	 завоевывать	 изнутри.	 Если
отказаться,	 назначат	 какого-нибудь	 Вадецкого	 или	 в	 лучшем	 случае
Катенина…	Разве	они	обеспечат	правильное	развитие	исследований?	НИИ
может	 стать	 не	 опорой,	 а	 помехой,	 научной	 трясиной,	 в	 которой
захлебнется	живая	мысль.

—	Чего	молчишь?	Соглашайся,	вам	же	на	пользу.
Саша	медлил.	Делу	—	на	пользу,	это	ясно.	А	мне…
Он	будто	увидел	перед	 собою	умное	 старческое	лицо	Лахтина,	 будто

услышал	негромкий	голос:	«Как	только	сможете,	я	приму	вас…	если	сам	к
тому	 времени	буду…»	До	 сих	 пор	 всё	 еще	 мечталось:	 пройдет	 несколько
недель	или	месяцев,	и	можно	будет	напомнить	об	этом	обещании,	сказать:



«Я	свое	выполнил,	я	уже	могу,	не	предав	дело	и	товарищей…»	Нет,	далеко
то	время,	когда	можно	будет	так	сказать!	Работы	у	нас	—	на	годы…	И	мое
сегодняшнее	 «да»	 или	 «нет»	—	 выбор	 на	 всю	жизнь…	Люба	 обрадуется
возвращению	в	Москву.	А	мне	предстоит	борьба	в	одиночку	с	недругами	и
маловерами.	 Колокольников	 будет	 очень	 зол,	 Вадецкий	 и	 Граб	 тоже…
Съедят?	Не	дамся.

—	Согласен,	Петр	Власович.
Хотелось	 добавить:	 только	 поддержите.	 Не	 добавил.	 Когда	 станция

№	3	начнет	выдавать	газ,	само	дело	поддержит.
—	 Одно	 непременное	 условие,	 Петр	 Власович:	 до	 пуска	 нашей

станции	не	перееду.	Пока	—	главное	там.
…И	вот	станция	пущена.	По	стойкости	и	цвету	пламени	и	без	анализов

видно,	 что	 газ	 неплох	 и	 выдается	 равномерно.	 Но	 как	 же	 далеко	 до
промышленной	 газификации!	 Сколько	 впереди	 исследований,	 опытов,
поисков	—	и	сколько	борьбы!

Ребята	 будут	 изучать,	 совершенствовать,	 пробовать	 так	 и	 этак,
отрабатывать	детали…	А	мне	—	уезжать.	Именно	теперь,	когда	мы	снова
так	 хорошо	 понимаем	 друг	 друга	 и	 научились	 ценить	 свою	 дружбу…
Уехать	от	них	и	крутиться	там	одному.	С	одного	боку	—	Колокольников,	с
другого	 —	 Вадецкий,	 или	 Граб,	 или	 Цильштейн,	 или	 Катенин	 с	 его
грошовым	 самолюбием	 и	 нежеланием	 сотрудничать…	 Все	 это	 надо
преодолеть.	 Людей	 повернуть	 и	 завоевать.	 Отбивая	 наскоки,	 доказывая,
убеждая	 каждого	 в	 отдельности	 и	 всех	 вместе,	 —	 вывести	 дело	 на
государственный	простор.

И	я	сумею!	Должен	суметь.	Пусть	совсем	один…
—	Вот	ты	где,	Сашенька!
Почему	 она	 всегда	 чувствует,	 что	 нужна?	 Нету,	 нету,	 и	 вдруг

появляется	 в	 нужную	 минуту.	 Приникла	 к	 его	 плечу	 и	 одним	 глазком
поглядывает,	какой	он.	И	осторожно,	как	бы	невзначай,	спрашивает:

—	Ты	что	один	стоишь?
Обнял,	 пошутил	 —	 как	 же	 один,	 когда	 нас	 двое?	 А	 первым

побуждением	было	ответить:	привыкаю.	Нет,	даже	в	шутку	не	стоит	пугать
Любу	предстоящими	 трудностями.	И	 рассказывать	 ей	 о	 всяких	Вадецких.
Любе	 хочется,	 чтобы	 все	 было	 хорошо	 и	 правильно.	 В	 жизни	 так	 не
получается,	 всегда	 есть	 какие-то	 наслоения,	 примеси.	 Но	 зачем	 ей-то
тревожиться?	У	него	хватит	сил	—	самому.	Да	и	какое	одиночество,	 если
Люба	рядом?..

—	Ты	чего	вздрагиваешь?	Озябла?
—	 Переволновалась.	 Я	 сейчас	 поставлю	 чай.	 И	 у	 меня	 еще	 кое-что



припасено.	Ты	ребят	позовешь?
Она	и	это	поняла	—	что	сегодня	он	никак	не	может	без	них.

В	 тесной	 клетушке	 конторы	 кипели	 страсти.	 Впрочем,	 по	 виду	 все
было	 деловито,	 обсуждался	 как	 будто	 чисто	 юридический,	 формальный
вопрос:	 чьи	 подписи	 должны	 стоять	 под	 рапортом	 Сталину.	 Тетерин
выписывал	фамилии	на	отдельной	бумажке.	Хотя	фамилия	Алымова	 (а	 за
нею	и	Мордвинова,	как	нового	руководителя	НИИ)	уже	значилась	в	списке
сразу	после	Тетерина,	Алымов	тяжело	придавил	кулаком	чистовик	рапорта,
подчеркивая,	 что	 не	 допустит	 перемен,	—	 а	 между	 тем	 Сонин	 мягко,	 но
настойчиво	 доказывал,	 что	 гораздо	 больше	 прав	 «у	 руководителей
Института	угля».

—	Проект	наш,	институтский,	и	это	гораздо	важнее,	чем…	А	вашего
НИИ	еще	и	нет,	одно	название…

Профессор	Китаев,	молча	высидевший	в	уголке	все	время,	пока	рапорт
редактировали,	теперь	тоже	возвысил	елейный	голосок:

—	Я	не	для	себя,	я	не	честолюбив,	товарищи,	но	в	качестве	научного
руководителя	проекта…	как-никак	именно	моя	кафедра…

—	 Один	 с	 сошкой,	 семеро	 с	 ложкой,	 —	 бурчал	 Липатов,	 сердито
поглядывая	 в	 окно:	 куда	 это	 запропастились	 Саша	 и	 Палька,	 когда	 тут
такое…

Тетерин	 решительно	 отодвинул	 кулак	 Алымова	 и	 подтянул	 к	 себе
рапорт:

—	 Хватит,	 товарищи!	 Добавлю	 директора	 института	 Сонина	 и
начальника	опытной	станции	Липатова.	Пять	подписей	—	в	самый	раз.

Но	тут	взвился	Липатов:
—	А	Светов?!
Тетерин	 поморщился,	 он	 предпочитал,	 чтобы	 фамилии	 Светова	 на

рапорте	не	было	—	что	там	ни	говори,	человека	недавно	исключили,	толки
ходят	разные,	лучше	обойтись	без	него…

—	Подпись	главного	инженера	совсем	не	обязательна…
—	Ну	конечно,	зачем	уж	Светов,	когда	столько	желающих!	—	закричал

Липатов,	 багровея.	 —	 Давайте	 уж	 и	 Сонина,	 и	 Китаева,	 можно	 и	 еще
поискать,	кто	нам	палки	в	колеса	ставил!

—	Тише,	тише!	—	поднял	руку	Тетерин.	—	Чего	раскричался?	Никто
же	не	против	Светова,	только	подписей	многовато.	Или?..

—	 Вот	 именно	 —	 или!	 —	 задохнулся	 от	 гнева	 Липатов.	 —	 Такой
малый	пустяк	—	автор	проекта!

—	 Ну,	 впишем	 и	 Светова.	—	 Тетерин	 набело	 переписал	 фамилии	 в



конце	рапорта.	—	Успокоился?
Потеряв	 всякий	 интерес	 к	 дальнейшей	 процедуре,	 как	 только	 увидел

свою	 подпись	 на	 подобающем	 месте	 —	 вторым	 от	 начала,	 Алымов
выскользнул	из	конторы	и	разыскал	в	поредевшей	толпе	Катерину.

—	Разрешите	отвезти	вас	домой,	Катерина	Кирилловна.	Уже	поздно.
Взял	ее	под	руку	—	и	стремительно	повел	к	машине.
За	 ними	 все	 так	 же	 пылало	 пламя,	 отбрасывая	 широкий	 круг	 света,

перед	ними	вытягивались	их	тени	—	все	длиннее,	длиннее,	вот	уже	головы
канули	в	темноту	за	пределами	круга.

—	 Поехали?	 —	 спросил	 из	 темноты	 шофер,	 которого	 Катерина
побаивалась,	потому	что	у	него	всегда	кончался	бензин.

Сегодня	шофер	был	щедр	и	весел.
У	машины	стояла	черная	нахохлившаяся	фигура.
—	Константин	Павлович,	вы	в	город?	Захватите	меня,	пожалуйста,	я,

понимаете	ли,	не	предупредил	жену,	что	задержусь…
Когда	он	приехал	сюда	—	Катенин?	Где	пробыл	весь	вечер,	никому	не

попадаясь	на	глаза?..
Алымов	 в	 бешенстве	 повернулся	 спиной	 к	 Катенину,	 но	 пальцы

Катерины	слегка	сжали	его	локоть,	он	поперхнулся	и	процедил:
—	Садитесь	впереди.
Катерина	откинулась	на	спинку	сиденья	и	прикрыла	глаза.	Как	сквозь

сон	слышала	она	рокот	мотора	и	удивленный	голос	шофера:
—	Скажи	пожалуйста,	 вышло!	А	я,	 грешным	делом,	не	верил,	думал

—	чепуха,	не	будет	уголь	за	здорово	живешь	гореть	под	землей.	И	что	же,
так	и	будет	теперь	—	«гори,	гори	ясно»?

Алымов	не	ответил.	Пришлось	отвечать	Катенину.	Он	объяснял	что	и
как	сдавленным	голосом,	но	добросовестно.

Катерина	 понимала,	 что	 творится	 в	 душе	 у	 этого	 малознакомого
человека,	 которого	 она	 однажды	 защитила.	 Надо	 бы	 заговорить	 с	 ним,
сказать	 дружеское	 слово.	 Но	 она	 ничего	 не	 могла	 придумать.	 Она	 очень
устала	 от	 долгого	 стояния	 на	 ногах,	 от	 волнений	 и	 счастья	 этого	 вечера,
оттого,	что	рядом	Алымов,	и	оттого,	что	дома	нет	Светланки.

Вот	 уже	 неделя,	 как	 она	 отняла	 Светланку	 от	 груди.	 Кузьменковская
бабушка	 забрала	девочку	к	 себе,	 пока	не	 отвыкнет.	Без	Светланки	в	 доме
стало	пусто	и	тревожно.	Ночами	Катерине	не	спалось,	ей	чудилось,	что	она
слышит	Светланкин	плач	и	голодное	кряхтение…	Все	правильно,	ребенок
должен	 отвыкнуть	 от	 материнской	 груди,	 забыть.	 Так	 всегда	 делают.	 Но
матери	 как	 забыть?	 Неотрывная	 близость	 с	 дочкой	 оборвалась.	 Что-то
трогательное,	 утоляющее	 ушло	 из	жизни.	И,	 как	 назло,	 приехал	Алымов,



еще	 более	 взвинченный,	 чем	 обычно.	 И	 не	 было	 спасительной
возможности	укрыться	возле	Светланки	—	единственного	прибежища,	где
можно	спрятаться	от	всего	тяжелого	и	непонятного,	что	замутило	жизнь…
Свободна	 —	 и	 беззащитна	 перед	 чем-то	 негаданным,	 надвигающимся
помимо	ее	воли.

Из	угла	машины	она	поглядывала	на	Алымова	—	сидит	выпрямившись
и	дышит	громко,	торжественно,	раздувая	ноздри.

А	 впереди	 безжизненно	 покачивается	 на	 опущенных	 плечах	 голова
Катенина,	тускло	и	уже	с	досадой	звучит	его	голос:

—	Да	нет,	почему	же.	Скважины	бурят	по	пласту…
—	Какая	 ночь!	—	 воскликнул	Алымов	 и	 схватил	 руку	Катерины.	—

Если	б	мне	посулили	сто	лет	жизни,	но	без	нее	—	я	бы	отказался!
Его	 длинные,	 цепкие	 пальцы	 то	 ласкали,	 то	 стискивали	 до	 боли	 ее

руку,	 и	 тут	 уже	 ничего	 нельзя	 поделать	 —	 такая	 ночь	 выдалась,	 такое
настроение	породила.

Подъехали	к	гостинице.	Катенин	впервые	оглянулся:
—	Спасибо,	что	подвезли.	До	свидания.
—	До	свидания,	—	буркнул	Алымов.
Кажется,	 он	 уже	не	 помнил,	 кого	подвез.	Ему	не	 было	дела	 до	 этого

человека.	 Как	 только	 за	 Катениным	 захлопнулась	 дверца,	 Алымов
заговорил	 вполголоса,	 чтобы	 не	 слышал	 шофер,	 но	 с	 бурной
торопливостью,	 —	 вероятно,	 всю	 дорогу	 копил	 и	 с	 трудом	 удерживал
слова.

—	Это	—	мое	 торжество,	 Катерина,	 мое!	 И	 со	 мною	 вы!	 Вы	 всегда
должны	быть	со	мной!	Ныне,	присно	я	во	веки	веков.	Вы	мне	нужны,	вы
сами	не	понимаете,	как	вы	мне	нужны!	Я	знаю,	я	старше	вас,	хуже	вас.	Вы
меня	боитесь	иногда,	ведь	правда,	я	чувствую	—	боитесь!	Я	не	скрываю,	я
недобрый,	я	скверный	человек,	Катерина!	Но	вы	меня	потрясли,	нет,	—	не
то	слово,	вы	меня	перетряхнули	всего,	я	стал	совсем	другим,	я	становлюсь
добрей,	чище,	я	буду	таким,	каким	вы	хотите,	чтоб	я	был!

Катерина	слушала	не	дыша,	ей	казалось,	что	и	сердце	остановилось	в
ожидании.

—	 Вы	 не	 можете	 отказать	 мне!	 Это	 судьба!	 Рок!	 Вам	 смешно,	 да?
Несовременно	 звучит	—	судьба,	рок…	Но	я	верю,	они	свели	нас!	На	 том
собрании…	ах,	как	трудно	было	выступать	в	защиту	вашего	несправедливо
обвиненного	брата!	Трусость	шептала:	не	надо,	наживешь	неприятностей,
ты	 здесь	 посторонний,	 молчи…	 Но	 судьба	 подняла	 меня	 и	 бросила	 на
трибуну,	и	только	это	свело	нас,	только	это	дало	мне	право	подойти	к	вам!
Я	хочу	целовать	пол,	по	которому	вы	ступаете.	Я	буду	носить	вас	на	руках,



снимать	обувь	с	ваших	ног	и	молиться	на	вас.	Да!	Да!	Молиться!
Она	 жадно	 слушала	 этот	 полубред.	 Она	 владела	 этим	 взрослым,

диковатым	 человеком.	 В	 ее	 власти	 —	 повернуть	 его	 по-своему,	 сделать
великодушным	и	справедливым…

—	Останови!	—	вдруг	крикнул	Алымов	и	распахнул	дверцу.
Взвыли	тормоза.
Алымов	 почти	 вытащил	 Катерину	 из	 машины	 и	 бегом	 увлек	 ее	 по

склону	холма.	Сбоку	блеснула	речка,	выступили	светлые	перила	моста…
Он	 не	 обратил	 внимания	 на	 темный	 силуэт	 обелиска,	 венчающего

холм.	Он	ничего	не	знал,	он	понятия	не	имел	ни	о	Кирилле	Светове,	ни	о
ней.	Даже	о	ней!	Он	никогда	и	не	спрашивал	ее	ни	о	чем.

—	 Смотрите,	 Катерина!	 Смотрите!	—	 самоуверенно	 выкрикивал	 он,
как	будто	он	был	тут	своим,	а	она	—	чужая.

Катерина	могла	бы,	закрыв	глаза,	перечислить	все	огни	и	огонечки,	что
видны	отсюда	ночью.	Обелиск	и	мост	считались	границей	между	городом	и
поселком,	 до	 моста	 в	 хорошие	 вечера	 доходили	 поселковые	 парочки,	 а
крутой	 бережок	 считали	 своим	 все	 влюбленные.	 Катерина	 была	 здесь	 с
Вовой	дня	 за	 три	до	 его	 гибели,	 в	 траве	 трещали	 сотни	кузнечиков,	Вова
сказал:

—	Самодеятельный	 оркестр!	 Знаешь,	 что	 они	 пиликают?	 Послушай:
«Мы	кузнецы,	и	дух	наш	молод…»

И	ей	тоже	показалось,	что	она	слышит	«Мы	кузнецы…»
Много	месяцев	она	не	вспоминала	Вову	так	отчетливо	—	лицо,	голос,

руки.	Упасть	бы	на	холодную,	как	могила,	землю,	завыть	по-бабьи…
Она	 споткнулась.	 Алымов	 обнял	 ее	 за	 плечи	 и	 повернул	 лицом	 в	 ту

сторону,	где	всегда	была	голая	степь,	черная	мгла	без	единого	огонька.
И	 сегодня	 мгла	 была	 черна,	 но	 в	 этой	 мгле	 ясным	 огнем	 пылала

торжественная	 свеча	 подземного	 газа,	 преображенная	 расстоянием	 в
обыкновенную	 домашнюю	 свечу.	 Она	 стояла	 посреди	 равнины,	 как	 на
столе.	Вокруг	ее	ровного,	вытянутого	вверх	пламени	колыхалось	радужное
кольцо	света.

—	Этого	торжества	я	ждал	два	года,	—	как	в	горячке,	говорил	Алымов,
прижимая	к	себе	Катерину.	—	Я	мотался,	как	бездомный	пес,	не	имел	ни
тепла,	ни	покоя,	дрался,	спорил,	шел	напролом,	подставлял	голову	под	все
удары.	И	вот	он	—	факел	моего	торжества!	Он	мой!	И	вы	—	моя,	нас	свела
сама	судьба,	это	наша	победа,	наш	святой,	незабываемый	праздник!

Они	 снова	 сели	 в	 машину,	 и	 он	 держал	 ее	 в	 объятиях,	 целовал	 ее
склоненную	 голову	 и	 шептал	 горячечные	 слова,	 каких	 никто	 никогда	 не
говорил	ей.



Дом	был	темен.
Катерина	 нащупала	 над	 дверью	 проволоку,	 просунула	 ее	 в	 щель	 и

откинула	 крючок.	 Они	 вошли	 в	 коридорчик,	 разделявший	 их	 комнаты.
Катерина	повернула	выключатель	и	зажмурилась	—	не	от	света,	а	потому,
что	 стало	жутко	 и	 стыдно.	Чужой,	 немолодой,	 непонятный	 человек	 стоял
рядом,	уже	чем-то	близкий,	чем-то	связанный	с	нею.	Надо	уйти,	а	ноги	не
идут.

Она	заставила	себя	шагнуть,	но	в	тот	же	миг	Алымов	упал	на	колени	и
прижался	лицом	к	ее	ногам.

—	 Дайте	 мне	 молиться	 на	 вас,	 Катерина.	 Я	 не	 могу	 без	 вас.	 Вы	 не
можете	оттолкнуть	меня.

—	Встаньте.	Ну,	встаньте.
Было	 трудно	 называть	 его,	 как	 прежде,	 по	 имени	 и	 отчеству,	 и

неизвестно,	 как	 назвать	 иначе.	 Мягко	 отстранила	 его,	 бросилась	 в	 свою
комнату.	 Остановилась	 у	 пустой	 детской	 кроватки,	 подержалась	 за
холодные	прутья.	Прислушалась	—	за	стеной	тяжело,	с	присвистом	дышит
мать.	А	в	коридорчике	—	тишина.	Светлая	полоска	под	дверью	исчезла.

Сердце	билось	гулко,	сильными	толчками.
Не	 зажигая	 света,	 проскользнула	 на	 кухню,	 долго	 умывалась,

прижимая	мокрые	ладони	к	щекам,	к	глазам.	Вернулась.	Постояла	у	двери,
пугаясь	 того,	 что	 сейчас	 сделает,	 но	 зная,	 что	 изменить	 уже	 ничего	 не
может.

—	Катерина,	я	жду	вас,	—	совсем	тихо	позвал	Алымов.
Наверное,	он	тоже	стоял	у	двери,	их	разделял	узкий	коридорчик,	 три

шага.
В	доме	было	тихо	и	темно.
—	Катерина,	я	жду	вас.
Она	 рывком	 распахнула	 дверь,	 вытянула	 руку,	 как	 слепая,	 и	 сделала

эти	три	шага.

8

…Я	 совсем	 не	 один.	 Почему	 мне	 представлялось,	 что	 я	 тут	 буду
совсем	 один?	 Вот	 чепуха-то!	 Уже	 полгода…	 да,	шесть	 месяцев	 и	 четыре
дня	я	в	Москве	—	и	сколько	нашлось	сторонников!

Саша	 размашисто	 шагал	 по	 улице	 Горького,	 щурясь	 от	 вечернего
солнца.	На	всех	углах	торговали	цветами	—	с	лотков,	из	корзин	и	прямо	с
рук.	И	все	продавщицы	нацеливались	на	Сашу:



—	Молодой	человек,	купите	цветочков!
—	Молодой	человек,	букет	для	барышни!
Вид	у	него	такой	счастливый,	что	ли?
Купил	охапку	осенних	астр.	Половину	—	Любушке,	половину	возьмем

в	 гостиницу	 —	 Катерине.	 Хорошо,	 что	 Алымов	 привез	 ее.	 Если	 они
поженятся,	 у	 Любы	 будет	 в	 Москве	 подруга.	 Но	 главная	 радость
нынешнего	вечера	не	в	Катерине,	а	в	Пальке	и	Липатушке.	Люба	говорит:
когда	 приезжает	 один	 из	 дружков,	 я	 знаю	 по	 тебе	 —	 ты	 становишься
благостный.

На	этот	раз	в	Москве	оба	друга.	Четыре	дня	виделись	с	утра	до	вечера,
а	 поговорить	 толком	 не	 пришлось.	 Первое	 всесоюзное	 совещание	 по
подземной	газификации	угля	—	это	была	идея	Саши,	он	его	готовил,	он	его
проводил.	 Собрались	 не	 только	 инженеры	 опытных	 станций,	 но	 и	 много
научных	 работников.	 Саша	 все	 эти	 месяцы	 привлекал	 к	 решению
отдельных	проблем	то	один,	то	другой	научно-исследовательский	институт,
а	 к	 совещанию	 подсчитал	 и	 удивился	 —	 сколько	 разных	 людей	 уже
втянуто!	Собственный	НИИ	Углегаза	еще	слабоват:	денег	в	общелк,	штаты
крохотные,	помещения	нет	—	лаборатории	разбросаны	по	всему	городу	и
оснащены	 случайными,	 устаревшими	 приборами.	 В	 своем	 НИИ	 Саша
чувствовал	 себя	 не	 директором	 и	 не	 научным	 руководителем,	 а	 борцом,
добытчиком,	таранной	силой	для	разрушения	преград.

Это	его	не	смущало,	усталости	он	не	чувствовал	—	что	бы	ни	было,
дело	 растет,	 развивается.	 Полгода	 он	 терпеливо	 налаживал	 опытные
работы,	 осторожно,	 стараясь	 не	 задевать	 самолюбий,	 подталкивал
работников	 других	 станций	 к	 объединению	 усилий,	 от	 разочарований	 и
апатии	 после	 неудач	 незаметно	 приводил	 их	 к	 сознанию	 причастности	 к
общему	большому	труду.

И	вот	—	первые	итоги.
Совещание	 признало	 метод	 донецкой	 станции	 (его	 теперь	 называли

бесшахтным	 методом)	 основой	 для	 всех	 дальнейших	 разработок.	 Палька
Светов	—	молодчага!	—	 сделал	 блестящий	 доклад	 о	 полугодовой	 работе
станции	№	3.	Когда	он	сообщил,	что	началась	прокладка	газопровода	под
котел	 Азотно-тукового	 завода,	 академик	 Лахтин	 зааплодировал	—	 и	 весь
зал	подхватил.	И	еще	раз	аплодировали	все,	когда	Палька	сказал,	что	пора
испытать	 бесшахтный	 метод	 в	 разных	 условиях	—	 на	 горизонтальных	 и
наклонных	 пластах,	 на	 каменных	 и	 бурых	 углях.	 Саша	 видел,	 что	 и
Катенин,	и	Вадецкий,	и	Граб	хлопают	в	ладоши	—	не	очень	увлеченно,	но
все	же…

Это	 был	 успех.	 Однако	 ощущение	 счастья	 вызывалось	 не	 только



успехом,	и	Саша	по	своей	привычке	анализировать	и	все	уяснять	до	конца
добирался	до	глубинных	причин.

Мучительный	1937	год	остался	позади.	Последний	Пленум	ЦК	осудил
перегибы	 минувшего	 года.	 Саша	 верил,	 что	 с	 этим	 покончено,	 что	 все
станет	на	свои	места.	От	этого	легче	дышится,	веселее	работается.	Вторая
пятилетка	 выполнена	 досрочно	 —	 в	 четыре	 года	 три	 месяца.	 Началась
третья	 пятилетка	 —	 рост	 по	 всем	 отраслям	 хозяйства,	 захватывающие
перспективы!	Снова	главный	тонус	жизни	—	созидание.

Вспоминая,	 какую	борьбу	 они	 выдержали,	Саша	понимал,	 что	 порой
они	все	—	энтузиасты	подземной	 газификации	—	висели	на	 волоске,	 что
они	 трудились	 и	 побеждали	 вопреки	 обстановке,	 которая	 вокруг	 них
сложилась.	Дело	Пальки.	Дело	Маркуши.	Арест	Стадника,	 потом	Чубака.
Любая	ошибка,	любая	заминка	—	и	тебя	берут	на	подозрение:	не	враг	ли
ты?..	А	мы	стискивали	зубы	—	и	работали,	работали.	Все	преодолели	—	и
победили.	 Теперь	 наши	 усилия	 вливаются	 в	 русло	 общего	 развития	 и
нарастающей	энергии	творчества.	Тогда	—	захлестывало,	вот-вот	потопит.
Теперь	—	будто	подхватывает	и	поднимает	на	доброй	волне.

Но	почему	не	возвращается	Стадник?	Почему	нет	Чубака?
Может	 ли	 быть,	 что	 они…	 Нет,	 не	 может	 быть.	 Ну,	 Стадника	 знал

меньше,	 ручаться	 трудно.	 Хотя…	 есть	 же	 такие	 человеческие	 черты	 и
проявления,	 которые	 не	 обманывают!	 Но	 уж	 насчет	 нашего	 Чубака!..	 Да
спроси	кого	хочешь	в	Донецке	—	на	глазах	вырос,	на	глазах	жил	и	работал.
До	сих	пор	оговариваются	—	чубаковский	парк,	чубаковские	дома…

Нет,	 они	 вернутся!	 Там	 пересмотрят	 ошибочные	 дела,	 разберутся,
вернут	их.	Говорят,	Чубака	обвинили	в	поддержке	Маркуши.	Но	Маркуша-
то	восстановлен!	Конечно,	они	вернутся!..

Так	думал	Саша,	вольно	шагая	вверх	по	улице	Горького	и	размахивая
связкой	 астр,	 как	 свежим	 веником.	 Затем	 его	 мысли	 вернулись	 к
закончившемуся	только	что	совещанию,	потому	что	именно	там	он	осознал
что-то	новое	в	самом	себе	—	и	это	новое	радовало.

Липатушка	 вчера	 сказал:	 ты,	 Сашок,	 всегда	 был	—	 голова,	 а	 теперь
вылупился	из	скорлупы	—	деятель!

Да,	 председательствовал	 замнаркома	 Клинский	 попеременно	 с
Бурминым,	 суетился	 Олесов,	 но	 фактически	 всем	 ходом	 совещания
руководил	Саша	и	чувствовал,	что	это	у	него	получается,	что	его	покинула
мальчишеская	робость	перед	авторитетами,	что	он	порой	умеет	подсказать
авторитетам	тему	выступления	или	убедить	их	взять	на	разработку	ту	или
иную	 проблему…	 Но	 главное	 —	 он	 научился	 мыслить	 шире	 и
государственней,	чем	прежде.



Вылупился	 из	 скорлупы?	 Что	 ж,	 пожалуй,	 мы	 были	 несколько
замкнуты	в	своей	скорлупе.	Наш	метод,	наша	станция.	Мы	как	рассуждали?
Придумали,	 испытали	 —	 значит,	 давай	 внедряй,	 кто	 медлит	 —	 тот
бюрократ,	 ничего	 не	 понимает.	 Конечно,	 их	 немало,	 бюрократов.	 И
непонимающих	 тоже.	 Но	 есть	 попросту	 трезвые	 руководители,	 вроде
Бурмина,	 умеющие	 охватить	 целое	—	 народное	 хозяйство.	 Да	 еще	 в	 его
развитии	и	преобразовании.	Да	еще	с	учетом	многообразных	потребностей
страны.	 Да	 еще	 —	 с	 учетом	 всех	 особенностей	 международной
обстановки…	 Конечно,	 мы	 жили	 всеми	 событиями	 страны	 и	 мира	 —
пятилетки,	 оборона	 страны,	 героическая	 борьба	 испанского	 народа,
угрожающий	рост	фашизма	в	Германии	и	Италии…	Но	большие	события
были	 для	 нас	 —	 вне	 нашего	 дела.	 А	 теперь	 я	 ощутил	 государственный
масштаб.	Пособничество	фашизму	со	стороны	Америки	или	Англии,	какая-
нибудь	воинственная	речь	Гитлера	—	и	я	чувствую,	как	это	отражается	на
моих	 делах	 практически,	 повседневно:	 напряженнее	 сроки,	 труднее	 дают
деньги	 и	 фондовые	 материалы,	 откладывают	 заказы	 на	 приборы,	 жестче
решают	наши	вопросы	в	общем	плане	обеспечения	страны	топливом.

Люди,	охватывающие	целое	—	государство,	торопиться	не	могут,	хотя
направляют	 самый	 стремительный	 рост,	 какого	 не	 знал	 мир.	 Им	 подавай
гарантию,	 чтобы	 не	 было	 осечек	 и	 перебоев,	 чтобы	 экономическая
целесообразность	была	доказана.	И	мы	должны	соразмерять	свои	планы	и
желания	со	всем	этим	—	с	государственными	задачами	и	заботами.

Палька	рассердился,	услыхав	такое	рассуждение:
—	Сашка,	обрастаешь	начальственным	жирком.
Ничего	 начальственного	 во	 мне	 нет,	 ну	 его	 к	 черту!	 Без	 масштабов,

координаций	 и	 учетов	 того	 и	 этого	 намного	 легче,	 в	 своей	 скорлупе	 —
легче.	Но	я	уже	не	могу	и	не	хочу	—	в	скорлупе…

А	 в	 общем,	 золотые	 дружки	 мои	 тут,	 совещание	 кончилось,	 и	 уж
сегодня	 вечером	 никакой	 я	 не	 деятель	 и	 не	 директор	 НИИ,	 и	 не	 зам,	 и
никто.	 Просто	 —	 Саша,	 один	 из	 трех	 «не	 разлей	 водой».	 Хорошо	 бы
избежать	 большого	 сборища,	 а	 пойти	 втроем	 по	 Москве,	 как	 ходили	 в
Донецке.	 Говорить	 о	 чем	 вздумается,	 захочется	 —	 подурачиться,	 а	 не
захочется	—	помолчать,	никто	не	обидится.	Вот	славно	было	бы!

Нет,	вечер	прошел	не	так,	как	мечталось	Саше.	А	все	из-за	того,	что	у
Липатушки	было	чересчур	веселое	настроение!

Используя	свободный	день,	Липатов	с	утра	носился	по	делам	жены	и
не	без	обходных	маневров	добился	того,	что	Аннушку	перевели	в	Донецк
старшим	 геологом	 конторы	 буровых	 работ.	 В	 наркомате	 он	 повстречал



Игоря,	 прилетевшего	 в	 командировку	 из	 Светлограда,	 и	 напросился	 к
Митрофановым	 обедать,	 где	 на	 радостях	 изрядно	 выпил.	 Выпив,	 захотел
продолжить	 гульбу,	 но	 Игорь	 уже	 условился	 о	 встрече	 с	 Труниным	 и
Александровым;	Липатов	 потребовал,	 чтобы	Игорь	 привел	 в	 гостиницу	и
приятелей,	 после	 чего	 позвонил	 Рачко	 —	 похвастался	 своим	 успехом	 и
пригласил	 Григория	 Тарасовича	 «спрыснуть»	 его.	 Накупив	 на	 все
оставшиеся	деньги	вина	и	закусок,	Липатов	кое-как	дотащил	свои	покупки
до	гостиницы	и	у	лифта	столкнулся	с	Катениными	—	отцом	и	дочерью.

Липатов	недолюбливал	Катенина,	зато	дочь	его	нашел	хорошенькой.
—	Заходите	вечером	ко	мне.	Будет	весело!
Всеволод	Сергеевич	хотел	уклониться	от	приглашения,	но	Люда	всего

на	недельку	вырвалась	в	Москву	и	жаждала	развлечений.
—	Придем	непременно,	—	сказала	она	и	уточнила	час.
Свалив	 покупки	 на	 диван,	 Липатов	 улегся	 вздремнуть,	 да	 и	 проспал

сладким	сном,	пока	его	не	разбудили	друзья.	Вслед	за	ними	пришел	Рачко,
затем	 —	 Алымов	 с	 Катериной.	 Кроме	 Липатушки,	 все	 понимали,	 что
соединять	Рачко	с	Алымовым	не	стоило	—	они	не	очень-то	ладили.	Увидав
Алымова,	 Григорий	 Тарасович	 помрачнел,	 насупился,	 но	 Липатов	 сразу
нашел	выход;	пока	другие	наладят	ужин,	наскоро	выпить	«по	первой».

Делать	 нечего	 —	 Саша	 и	 Палька	 занялись	 открыванием	 бутылок	 и
банок,	 а	 Люба	 засуетилась,	 расставляя	 закуски,	 и	 украдкой	 шепнула
Катерине,	 что	 нужно	 припрятать	 две-три	 бутылки	 водки,	 а	 то	Липатушка
переберет.	Катерина	спрятала	две	бутылки	в	ванной,	но	от	прочих	хлопот
отстранилась,	села	за	стол	и	оперлась	подбородком	на	сложенные	руки.

Алымов	 бродил	 по	 комнате,	 натыкаясь	 на	 стулья,	 и	 восторженно
вспоминал	разные	подробности	закончившегося	вчера	совещания.	Он	жил
ощущением	 победы	 и	 не	 мог	 говорить	 ни	 о	 чем	 другом.	 Размахивая
длинными	руками	над	головами	Липатова	и	Рачко,	он	высмеивал	Вадецкого
—	 хамелеон!	 А	 Колокольников!	 —	 можно	 подумать,	 что	 он	 никогда	 не
ставил	нам	палки	в	колеса!

Алымов	 не	 злобствовал,	 он	 смеялся	 —	 Саша	 впервые	 услышал	 его
громкий,	 почти	 добродушный	 смех.	 Оттого	 ли	 в	 нем	 меньше	 злобы	 и
желчи,	 что	 пришла	 победа?	 Или	 оттого,	 что	 тут	 сидит	 Катерина?	 Он
говорит	 и	 поглядывает	 на	 нее,	 смеется	 и	 поглядывает	 на	 нее,	 а	 потом
подойдет	 и	 как	 бы	 невзначай	 положит	 руку	 на	 ее	 плечо	 или	 поправит
выбившуюся	из	ее	косы	прядку.

А	Катерина	за	последние	месяцы	похудела	и	повзрослела	—	ничего	в
ней	не	осталось	от	прежней	поселковой	дивчины.	Движения	медлительны,
плавны,	на	губах	теплится	улыбка,	обращенная	не	к	людям,	окружающим



ее,	 и	 даже	не	 к	Алымову,	 а	 к	 чему-то	происходящему	 в	ней	 самой.	Люба
шепнула	 Саше,	 что	 Катерина	 польщена	 любовью	 Алымова	 и	 своим
влиянием	на	него.

—	И	что	ж,	она	—	любит	его?
—	По-моему,	да.	Она	какая-то…	упоенная.
Да,	 взрослая	 и	 упоенная,	 до	 чего	 верное	 слово	 подыскала	 Люба!

Видимо,	этот	человек	и	в	любви	неистов…	Что	ж,	может,	оно	и	к	лучшему
для	обоих.	Алымову	обещали	квартиру	в	новом	доме.	Катерина	переедет	к
нему.	А	дочка?	Она	ведь	не	оставит	дочку.	Старикам	Кузьменко	—	новый
удар.	 А	 Катерина?	 Найдет	 ли	 она	 в	 Алымове	 отца	 для	 Светланки?	 Кто
знает!..

Как	 только	 все	 уселись	 за	 стол,	 почувствовалось,	 что	 не	 стоило
соединять	 не	 только	 Рачко	 с	 Алымовым,	 но	 и	 Алымова	 и	 Катерину	 с
Палькой.	Липатов	запоздало	понял	это	и	решил	все	притушить	выпивкой.
Саша	 только	 пригубливал,	 он	 не	 любил	 пить,	 зато	 Палька,	 против
обыкновения,	приналег	на	водку.	К	общему	удивлению,	и	Катерина	залпом
выпила	рюмку,	потом	вторую.	Алымов	подсел	к	ней	и	обнял	ее.

—	Она	у	меня	пьянчужка,	—	сказал	он	ласково,	—	только	давай!
—	Очень	жаль,	что	у	вас	она	стала	пить!	—	с	бешенством	выкрикнул

Палька	и	отодвинул	от	сестры	рюмку.	—	Не	дури.
—	Скажи	пожалуйста,	учитель	какой!	—	усмехнулась	Катерина.
Она	уже	немного	опьянела,	но	рука	ее	крепко	сжала	локоть	Алымова

—	 промолчи,	 не	 ссорься.	 Алымов	 промолчал,	 только	 губы	 побелели	 и
задергались.

И	 в	 эту	 минуту	 ввалились	 еще	 трое	 гостей	 —	 Липатов	 не	 сразу
сообразил,	 кто	 они	 такие,	 эти	 шумные	 молодые	 люди,	 он	 забыл	 о	 своем
приглашении.	А	Палька	устремился	им	навстречу,	ему	все	эти	дни	хотелось
повидать	и	Трунина,	и	Александрова,	и	особенно	—	Игоря.

Игорь	 громко	 приветствовал	 его,	 но	 вдруг	 густо	 покраснел	 и	 будто
запнулся	 у	 двери:	 он	 смотрел	 на	 сидевшую	 за	 столом	 женщину	 и	 на
немолодого,	 некрасивого	 человека,	 обнимавшего	 ее.	 Палька	 оглянулся	 на
сестру	—	Катерина	натянуто	улыбалась.

Липатов	 начал	 шумно	 знакомить	 незнакомых.	 Почуял	 ли	 что-то
Алымов	 или	 ему	 хотелось	 похвастаться,	 но,	 пожимая	 руку	 Игорю,	 он
сказал:

—	Знакомьтесь	—	моя	жена.
Игорь	 церемонно	 склонил	 голову.	 Жена!	 «У	 меня	 этого	 никогда	 не

будет»,	 —	 а	 потом,	 не	 прошло	 и	 двух	 лет	 —	 муж.	 Старый	 урод,
плотоядный,	при	людях	лапает…



—	 Да	 ведь	 они	 знакомы!	 —	 простодушно	 воскликнул	 Липатов	 и
прикусил	язык.

Но	Люба	подхватила	как	ни	в	чем	не	бывало:
—	 Конечно,	 знакомы.	 Вы	 приезжали	 к	 нам	 с	 отцом	 из	 экспедиции.

Помнишь,	Катерина?
Липатов	только	крякнул	—	до	чего	ловки	женщины!	Еще	не	родился

тот,	кто	их	перехитрит.	Но	Катерина	не	хотела	хитрить.
—	 Мы	 и	 потом	 встречались,	 —	 сказала	 она.	 —	 Я	 рада	 видеть	 вас,

Игорь	Матвеевич.	Я	не	знала,	что	вы	в	Москве.
В	настроении	 собравшихся	возникли	два	 течения.	Палька	и	Липатов,

включив	в	свою	компанию	Трунина	и	Александрова,	хотели	веселиться	—
выпал	 такой	 вечер,	 пусть	 уж	 дым	 коромыслом!	 Второе	 течение
образовалось	 вокруг	 Катерины	 —	 медленное,	 тихое,	 но	 с	 подводными
камнями.	 Сама	 Катерина	 молчала,	 говорил	 Игорь.	 Он	 рассказывал	 о
Светлострое,	о	лодке	с	подвесным	мотором,	которую	назвал	своей	верной
подругой,	—	при	этом	он	вызывающе	посмотрел	на	Катерину,	а	Катерина
опустила	 глаза.	 Алымов	 все	 приметил	 и	 начал	 мотаться	 по	 комнате,	 как
маятник,	что	доводило	Рачко	до	нервной	дрожи.

Сашу	заинтересовало,	как	используют	молодых	инженеров	на	стройке.
Игорь	 ответил,	 что	 с	 первых	 дней	 руководит	 всеми	 изысканиями	 по
будущему	 водохранилищу,	 а	 в	 ближайшие	 недели	 получит	 полную
самостоятельность,	он	приехал	в	связи	с	одним	своим	предложением,	если
оно	пройдет,	его	назначат…

—	 Сперва	 пусть	 назначат,	 а	 потом	 и	 хвастайтесь!	 —	 каркающим
голосом	прервал	Алымов.

Игорь	насмешливо	улыбнулся	и	поднял	рюмку:
—	Простите,	я	делюсь	надеждами	со	старыми	друзьями,	а	не	с	вами.

За	встречу,	друзья!
И	он	залпом	выпил.
—	Желаю	вам	удачи!	—	сказала	Катерина	и	тоже	выпила.	И	поглядела

на	Алымова	—	перестань,	ну	что	ты	злишься?
Приход	Катениных	на	 время	рассеял	назревавшую	ссору.	Люда	 сразу

затараторила	 с	 непринужденностью	 хорошенькой	 женщины,	 уверенной,
что	 новое	 платье	 ей	 к	 лицу,	 а	 любая	 ее	 болтовня	 —	 мила.	 Пока	 новых
гостей	 усаживали	 и	 наделяли	штрафными	 рюмками,	Катерина	 подошла	 к
Алымову,	желая	 успокоить	 его.	Никто	 не	 слышал	 ее	 тихих	 слов,	 зато	 все
услышали	грубый	окрик	Алымова:

—	Последи	за	собой,	а	меня	воспитывать	хватит!	Надоело!
Палька	 рванулся	 из-за	 стола,	 но	 Саша	 властно	 удержал	 его	 —	 не



вмешивайся,	не	заводи	скандала.
В	наступившей	тишине	раздался	голосок	Люды:
—	 Константин	 Павлович,	 идите	 сюда,	 мы	 с	 вами	 так	 давно	 не

виделись!
Она	усадила	Алымова	рядом	с	 собой;	 будто	не	 замечая	 его	мрачного

лица	и	дергающихся	губ,	щебетала	и	улыбалась	ему,	как	лучшему	другу.
Катерина	 постояла	 в	 стороне	 от	 всех,	 медленно	 подошла	 к	 столу,

собрала	пустые	бутылки,	принесла	из	ванной	непочатые.
Два	 человека	 следили	 за	 нею	 —	 ее	 брат	 и	 Игорь.	 Держится

превосходно,	 но	 глаза	 померкли.	 Ни	 разу	 не	 поглядела	 на	 Алымова,	 но
чувствуется	 —	 видит	 каждое	 его	 движение,	 слышит	 каждое	 слово.
Любит?..

Расплескивая	водку,	Палька	налил	себе	и	ей:
—	Выпьем,	сестренка?
—	А	 вот	 теперь	 уж	 пить	 ни	 к	 чему,	—	 с	 трезвой	 усмешкой	 сказала

Катерина	и	села,	уткнув	подбородок	в	стиснутые	кулаки.
Люда	царила	за	столом,	кокетничая	напропалую	со	всеми	мужчинами

одновременно.	Катерина	 видела,	 что	и	Алымов	оживился,	 а	 у	Липатушки
помасленели	глазки	—	этот	готов!	Она	видела,	что	Люда	и	хороша,	и	одета
с	 таким	 столичным	 изяществом,	 какого	 не	 знала	 Катерина,	 и	 умеет	 быть
веселой,	 занятной	 в	 компании,	 чего	 Катерина	 никогда	 не	 умела.	 А	Игорь
посматривает	то	на	Люду,	то	на	нее,	на	Катерину,	—	сравнивает?

Игорь	 невольно	 сравнивал.	 Люда	 ему	 не	 понравилась,	 но	 рядом	 с
Людой	 Катерина	 казалась	 тяжелой,	 провинциальной.	 И	 подумать	 только,
что	 он	 так	 наивно	 поверил	 ее	 решимости	 быть	 «как	 камень»,	 мучился,
вытравливал	ее	из	памяти	и	все-таки	помнил	ее	как	лучшую	из	женщин!..	А
она	 —	 как	 все…	 Что	 ее	 толкнуло	 замуж	 за	 этого	 грубияна?	 В	 столицу
захотелось?	А	приехала	—	и	потускнела.	Старого	мужа	да	 еще	караулить
приходится!	Нет	больше	шахтерской	мадонны.	Жаль…

Но	только	он	подумал	это,	Катерина	встала	и	негромко	сказала	брату:
—	 Не	 могу	 так	 долго	 за	 столом	 сидеть,	 привычки	 нет.	 У	 нас	 в

Донбассе	уже	вторые	сны	видят.
С	достоинством	отвесила	прощальный	поклон	и	вышла	из	комнаты	—

не	вышла,	выплыла	неторопливой	поступью.	Мадонна…
Алымов	проводил	ее	испуганным	взглядом	и,	недокончив	разговора	с

Людой,	опрокинув	стул,	побежал	за	Катериной.
—	Вот	оно	как!	—	с	удовольствием	отметил	Палька	и	 хватил	рюмку

водки.
—	Так!	Так!	—	злобно	выдохнул	захмелевший	Рачко.	—	А	вот	зачем



ты	допустил!..	Зачем	ты	ее	отдал	этому!..	Этому!..
Палька	махнул	рукой	и	хотел	налить	себе	еще,	по	Саша	отнял	у	него

бутылку.	Люба,	 страдая,	 смотрела	 на	Сашу,	—	и	 для	 чего	 только	 пришли
сюда?	Одни	неприятности…

Неприятностей	 не	 замечал,	 а	 может,	 не	 хотел	 замечать	 Липатов.	 Он
громко	 требовал	 —	 петь!	 петь!	 Игорь	 поддержал	 его	 и	 попытался
вспомнить	песню,	которую	полюбил	в	Донецке.

—	Любушка,	ты	же	знаешь	ее,	запевай,	—	сказал	Саша.
Люба	запела.	За	ее	чистым	голосом	было	легко	следовать.	Когда	голоса

окрепли	и	пошли	в	лад,	Саша	наклонился	к	самому	уху	Рачко:
—	Григорий	Тарасович,	выйди	за	мной	в	коридор.
Люде	вздумалось	танцевать.	Не	было	музыки.	Александров	предложил

танцевать	 под	 пение.	 Попробовали,	 но	 толку	 не	 вышло.	 Вспомнили,	 что
Липатов	 купил	 радиоприемник,	 тут	 же	 распаковали	 его,	 Александров	 и
Палька	 наладили	 подобие	 антенны	 и	 заполнили	 комнату	 воем,	 свистом	 и
грохотом	 своего	 путешествия	 в	 эфире,	 —	 как	 всегда	 у	 радиолюбителей,
музыка,	что	ловилась,	их	не	устраивала,	а	музыки,	которой	им	хотелось,	не
было;	 но	 тем	 упорнее	 и	 самоотверженней	 они	 искали,	 не	 щадя	 своих	 и
чужих	ушей.

Катенин	 сидел	 вместе	 со	 всеми,	 но	 один.	 Чувствовал	 себя	 старым	 и
никому	не	нужным.	 Зачем	он	 здесь?	Победители	веселятся,	 победители	и
их	 друзья.	 А	 он	 кто?	 Их	 победа	 —	 его	 поражение.	 Он	 выступил	 на
совещании	с	дружеским	признанием	«удачи	на	первом	этапе,	позволяющей
надеяться…».	Иначе	он	не	мог,	 было	бы	неблагородно,	мелко.	Да	и	нет	у
него	отступления	теперь!	Вернуться	на	старую	должность?	Его	место	уже
занято.	 А	 как	 показаться	 сослуживцам,	 знакомым?	 —	 неудачник	 после
провала!	Но	и	здесь	он	чужой.	Мордвинов	сегодня	предложил	перейти	его
заместителем	 в	 НИИ.	 Обещал	 выхлопотать	 квартиру.	 Ставка	 неплохая,
больше	прежней,	харьковской.	Жить	в	Москве…	Люда	мечтает	—	папа,	я
буду	приезжать	к	тебе!	И	Катя	сказала	—	в	Москве	так	интересно!	Но	этот
парень	даже	не	моргнул,	предлагая	место	своего	заместителя.	Сколько	ему
—	двадцать	 пять?	Двадцать	 восемь?	Старому,	 опытному	инженеру…	«От
щедрот	своих»	решил	пристроить	неудачника!..

—	Людмила,	я	пойду	спать.	А	ты?
—	Что	ты,	папка,	так	рано!
Закрывая	за	собой	дверь,	он	с	обидой	понял,	что	никто	не	замечает	его

ухода.
В	 середине	 длинного	 коридора,	 там,	 где	 он	 расширялся,	 образуя

маленькую	гостиную,	в	двух	глубоких	креслах	сидели	Рачко	и	Мордвинов.



Рачко	 навалился	 грудью	 на	 разделявший	 их	 столик	 и	 что-то	 говорил	 с
нажимом,	 с	 энергичной	 жестикуляцией.	 Саша	 слушал,	 прикусив	 губу,	 и
встретил	Катенина	таким	мрачным	взглядом,	что	Катенин	заспешил	прочь.

Люба	 заскучала	 без	 своего	 Сашеньки	 и	 вышла	 поискать	 его.	 Саша
встретил	 ее	 тем	 же	 мрачным	 взглядом,	 обращенным	 сквозь	 нее	 в
пространство,	—	смотрит	в	упор	и	не	замечает.

Она	медленно	побрела	обратно.
—	И	почему	у	вас	всех	возникает	что-нибудь	ужасно	серьезное	даже	в

часы,	когда	решили	повеселиться?	—	со	вздохом	спросила	она	и	подсела	к
Игорю.	—	Все	—	одержимые.	Вы	—	тоже?

—	Да.	—	Он	придвинулся	 к	 ней	и	потребовал:	—	Расскажите,	 зачем
она	вышла	замуж.	И	что	это	за	тип.

Палька	и	Женя	Трунин	подошли	к	окну	покурить	и	задернули	за	собой
тяжелую	 штору	 —	 стало	 прохладней,	 тише,	 и	 как-то	 сразу	 выветрилось
опьянение.

С	 высоты	десятого	 этажа	им	открылась	 вытянутая	 в	 длину	площадь:
по	 площади	 между	 белыми	 пунктирами	 пешеходных	 троп	 в	 разных
направлениях	 спешили	 люди,	 очень	 забавные	 в	 необычном	 ракурсе	 —
укороченные,	 будто	 сплюснутые.	 Прямо	 напротив	 окна	 горела	 большая
красная	 буква	 «М»	 —	 вход	 в	 метро,	 а	 вправо	 от	 нее,	 за	 витиеватыми
башенками	Исторического	музея,	в	темном	небе	алела	пятиконечная	звезда
—	одна	из	пяти	недавно	установленных	кремлевских	звезд.	Эта	звезда	так
соразмерно	 венчала	 Спасскую	 башню,	 что	 не	 казалась	 ни	 большой,	 ни
тяжелой,	 но	и	Палька,	 и	Женя	Трунин	 знали,	 что	 весит	 она	 около	 тонны,
что	 между	 ее	 остриями	 три	 метра	 семьдесят	 пять	 сантиметров	 и	 что	 это
была	 сложная	 задача	 —	 найти	 форму	 стекла,	 рассчитать	 прочность,
систему	 освещения,	 смены	 ламп,	 охлаждения…	 Они	 с	 полным	 знанием
дела	поговорили	об	этом,	гордясь	хорошей	работой	незнакомых	инженеров
и	любуясь	тем,	как	светло	и	торжественно	сияет	звезда	в	московском	небе.

Слева	 от	 станции	 метро,	 под	 старинной	 церквушкой	 и	 домами	 с
узкими	 окошками,	 каких	 уже	 давным-давно	 не	 строят,	 тянулась	 старая
кирпично-красная	 стена.	 Между	 ее	 тяжелыми	 зубцами	 в	 незапамятные
времена,	наверно,	помещались	воины	с	пищалями.	Ни	Палька,	ни	коренной
москвич	 Трунин	 не	 знали,	 как	 называется	 стена,	 и	 очень	 смутно
представляли	себе,	что	такое	пищали,	с	кем	и	когда	воевали	тут	их	далекие
предки…

Стена	 упиралась	 в	 гостиницу	 «Метрополь»,	 возле	 «Метрополя»
дежурили	 роскошные	 лимузины	 «Интуриста»,	 а	 под	 стеной	 была
установлена	 бензиновая	 колонка,	 вокруг	 нее	 кружились,	 подъезжая	 и



отъезжая,	 разномастные	 автомобили.	 Три	 электрифицированные	 надписи
то	вспыхивали,	то	гасли	высоко	над	площадью,	призывая	хранить	деньги	в
сберкассе,	 пользоваться	 самолетами	 Аэрофлота	 о	 лучшим	 видом
городского	транспорта	—	такси.

—	Целая	программа	жизни!	—	сказал	Трунин,	щелчком	отправляя	 за
окно	 окурок	 и	 следя,	 как	 он	 летит	 красным	 огоньком.	—	Послушаюсь	 и
стану	 чертовски	 благоустроенным:	 с	 получки	 —	 прямо	 в	 сберкассу,	 на
работу	—	в	такси,	в	отпуск	—	самолетом.

—	Много	ты	тогда	накопишь	в	сберкассе!
—	 Я	 бы	 тут	 запалил	 совсем	 другие	 надписи:	 «Помни,	 что	 жизнь

прекрасна!»,	«Влюбленные,	берегите	свою	любовь!»
—	А	я	бы	завернул	такую:	«Жизнь	коротка,	не	теряй	ни	минуты	зря!»
—	 Жизнь	 длинная,	 —	 задумчиво	 сказал	 Трунин	 и	 сел	 с	 ногами	 на

подоконник,	 подтянув	 колени	 руками,	 чтоб	 не	 задеть	Пальку.	—	 Если	 не
будет	войны,	жить	нам	еще	долго.

—	Если	учесть	все,	что	хочется	сделать?!
—	А	ты	знаешь	все,	что	тебе	хочется	сделать?
—	Конечно!
—	Что	же?
Палька	ответил,	ни	на	минуту	не	задумавшись:
—	 Распространить	 подземную	 газификацию	 на	 все	 угольные

месторождения.	 Получить	 хороший	 технологический	 газ,	 годный	 для
замены	 кокса	 в	 металлургии,	 —	 без	 этого	 нельзя	 целиком	 покончить	 с
подземным	трудом.

—	А	замена	кокса	в	металлургии	возможна?	—	усомнился	Трунин.
—	Почему	же	нет?	Ведь	не	сам	кокс	восстанавливает	железные	руды,	а

СО	 и	 Н²,	 так?	 Окись	 углерода	 и	 водород	 извлекаются	 из	 кокса,
превращаемого	 в	 газ.	 Эти	 компоненты	 газа	 забирают	 кислород	 из	 руды,
освобождая	 железо.	 Так	 почему	 бы	 не	 подавать	 в	 домны	 готовый	 газ
нужного	состава?	Мы	на	днях	начнем	опыты	получения	технологического
газа.

—	Счастливый	ты	человек!
—	Ага!	Но	почему	ты	подумал	об	этом?
—	 Я	 вот	 не	 знаю,	 чего	 хочу	 —	 на	 всю-то	 жизнь!	 И	 очень	 боюсь

ошибиться.
Помолчав,	Трунин	проронил	еле	слышно:
—	Я	сегодня	поругался	со	стариком…	ну,	с	Русаковским.
Сердце	Пальки	замерло	на	миг	—	так	оно	отзывалось	на	эту	фамилию.



—	Из-за	чего?	—	спросил	Палька,	удерживая	другой	вопрос.
—	Да	все	из-за	того	—	что	делать.	Чтоб	не	ошибиться.
Трунин	не	объяснил	подробнее,	задумался.	Отсветы	реклам	пробегали

по	его	пухлому	лицу.	Палька	не	удержал	вопроса:
—	Как	они…	как	Татьяна	Николаевна?
—	Превосходно,	—	равнодушно	ответил	Трунин.
—	Мальчишники	бывают	по-прежнему?
—	 Мальчишники?	 —	 рассеянно	 переспросил	 Трунин.	 —	 А,

мальчишники!	 Те	 —	 иногда.	 А	 наши…	 Понимаешь,	 мы	 ведь	 все-таки
склонили	старика	на	свою	сторону.	ОРАТ	—	помнишь?	Олег	Русаковский,
Александров,	Трунин.	Старик	долго	сопротивлялся.	Не	хотел	ввязываться	в
промышленность,	 в	 практические	 дела.	 Есть	 у	 него	 этакая	 олимпийская
недоступность!	Ну,	 втянули.	Даже	 не	мы.	Сама	 обстановка	—	пятилетки,
оборона	страны,	Гитлер.	Что	такое	алюминий	для	авиации,	да	и	не	только
для	 авиации,	понятно.	А	наш	метод	—	огромное	увеличение	и	ускорение
производства	алюминия.	Он	это	понял.	И	до	чего	же	мы	славно	работали!
Каждый	вечер,	вчетвером,	иногда	до	ночи…

—	Вчетвером?
—	Да,	с	Татьяной	Николаевной.	Мы	ее	прозвали	богиней	вдохновения

—	 не	 без	 подхалимства,	 конечно.	 Она	 здорово	 помогала.	 Чертежник,
регистратор,	библиограф.	И	ночью	такие	ужины	закатывала!

—	 Что	 же,	 заинтересовалась	 алюминием?	 —	 натужным	 голосом
спросил	Палька.

—	 Да	 нет!	 Когда	 мы	 закончили,	 она	 сказала:	 придумайте	 еще	 что-
нибудь,	Пленок,	что	вам	стоит!

—	С	алюминием	—	Илька	придумал?
—	Он.	Такая	уж	у	него	голова.	Русаковский	говорит:	чудесный	сплав

сосредоточенности	и	непостоянства.	Хорошо	сказано?
За	 тяжелой	шторой	нашли	наконец	 танцевальную	музыку,	 зашаркали

подошвами.	Ночной	холод	приник	к	щекам,	сочился	за	воротники	рубашек.
—	Ты	мне	скажи,	Павел.	Вот	ты	—	был	аспирантом.	Наука,	теория	и

все	такое.	Не	жалеешь	ты,	что	ушел	от	всего	этого	в	свою	газификацию?
—	Это	ж	мое!	Как	я	могу	жалеть!	И	потом	—	тут	и	наука,	и	техника,	и

все	вместе.
Лицо	Трунина	было	до	странности	серьезно.
—	 Зовут	 меня	 на	 внедрение	 нашего	 проекта.	 Главным	 инженером.

Полгода	продвигали	 свою	идею,	 дрались,	 теперь	—	осуществлять!	Это	ж
такое	 дело!	 А	 старику	 кажется	 —	 измена	 науке,	 разбрасываетесь,	 нет
настоящей	целеустремленности.



—	А	тебе	хочется	пойти?
—	Очень.
—	Что	ж	ты,	не	можешь	уйти	без	его	согласия?
Трунин	 покачал	 головой	 и	 надолго	 умолк.	 За	 шторой	 кончили

танцевать,	Липатов	и	Игорь	что-то	напевали	—	нестройно,	хрипло.	У	самой
шторы	 зазвучали	 два	 голоса,	 мужской	 и	 женский.	Женский	 принадлежал
дочке	Катенина,	 в	мужском	Палька	 с	 удивлением	узнал	Алымова.	 Значит,
Алымов	вернулся?

—	Мне	так	хотелось	увидеть!	—	сказала	Люда.
—	 Представьте	 себе	 —	 ночь.	 Южная	 черная	 ночь	 —	 и	 в	 темноте

сверкающий	 голубой	 факел!	 Все	 голубое,	 как	 на	 луне.	 Только	 лучше,
потому	что	сделано	человеком!	Вы	понимаете?

Так	говорил	Алымов,	и	Палька	слушал	его	возбужденный	рассказ,	как
собственный,	только	более	связный	и	поэтичный,	у	самого	Пальки	так	не
получилось	бы.	За	 эти	слова,	 за	 это	волнение	он	разом	простил	Алымову
все	прошлые	и	будущие	грехи.

—	В	университете	 я	учился	 средне,	—	заговорил	Трунил,	—	чуть	не
бросил,	хотел	ехать	в	Арктику.	А	потом	—	Русаковский.	Учитель	с	большой
буквы.	 Я	 ему	 обязан	 всем,	 что	 во	 мне	 есть.	 И	 обидеть	 его…	 Однако
холодно.	Выпить,	что	ли?

Палька	 придержал	 Трунина	 за	 локоть.	 Ему	 было	 страшно	 важно
понять:

—	Значит,	Русаковский	—	действительно	большой	человек?
Трунин	 удивленно	 вскинул	 брови,	 отчего	 лицо	 его	 стало	 еще	 более

круглым.	Ответил	не	он,	а	Илька	Александров,	проскользнувший	к	ним	под
штору.

—	А	кто	сомневается?	Только	он	у	нас	Рыцарь	Железная	Рука.	—	И	без
перехода	спросил:	—	Что	такое	камча?

Ни	Палька,	ни	Женя	Трунин	не	 знали,	 что	 такое	камча.	Технический
термин	какой-нибудь?

—	Узколобые	ученые	крысы	—	вот	вы	кто!	Послушайте!

Давайте	бросим	пеший	быт.
Пусть	быт	копытами	звенит,
И,	как	на	утре	наших	дней,
Давайте	сядем	на	коней.

—	Та-та-та-та-та	та	та-та-ми…	Тут	забыл…	и	—



Проверив,	крепки	ль	стремена,
Взмахнем	камчой	над	конским	глазом	—
В	полет	скакун	сорвется	разом.
И	ну	чесать	то	вверх,	то	вниз…

—	 Так	 это	 термин	 конных	 кочевников,	 какая	 разница,	 —	 сказал
Трунин,	зевая.	—	Ты	собираешься	заняться	конным	спортом?	Записался	в
манеж?

—	Жалкий,	приземленный	толстяк!	Ты	не	способен	понять	ничего,	что
не	химия	и	не	техника.	Я	читаю	для	Павла,	понял?

В	камнях,	над	гривой	не	дыша,
Прошепчешь:	«Ну,	прощай,	душа!»
И	—	нет	камней,	лишь	плеск	в	ушах,
Как	птичьи	плески	в	камышах.
А	ты	забыл,	что	хмур	и	сед
И	что	тебе	не	двадцать	лет.
Что	ты	писал	когда-то	книги,
Что	были	годы,	как	вериги,
Заботы,	женщины,	дела.—
Ты	помнишь	только	удила,
Коня	намыленного	бок,
И	комья	глины	из-под	ног,
И	снежных	высей	бахрому
Навстречу	лету	твоему.

—	Это	не	Багрицкий,	—	убежденно	сказал	Трунин.	—	Кто	твой	новый
бог?

—	 Тихонов,	 —	 ответил	 Александров	 и	 перевесился	 через
подоконник.	 —	 Смотрите,	 ребята,	 топает	 лысый	 без	 шляпы.	 В
университете,	 когда	 шел	 дождь,	 мы	 вспоминали	 сорок	 лысых.	 Всех
профессоров	 переберем	 —	 но	 почему-то	 натягивали	 только	 тридцать
девять.	И	дождь	не	переставал.

Палька	усмехнулся,	досадуя	про	себя.	Рядом	с	этим	парнем,	похожим
то	на	фабзайчонка,	то	на	мыслителя,	он	всегда	чувствовал	себя	причастным
к	новому	для	него,	высокоинтеллектуальному	миру	и	ждал	откровений	—
будь	 то	 научные	 догадки	 или,	 как	 на	 этот	 раз,	 стихи.	 То,	 что	 прочел



Александров,	взволновало	его.	Собственная	жизнь	обрела	образ,	отлетали	в
прошлое	«заботы,	женщины,	дела»	—	оставалось	 захватывающее	чувство
движения…	И	вдруг	—	сорок	лысин!	Как	он	может?

—	А	что,	ребята,	если	мы	вовсе	не	на	главном	направлении?	—	вдруг
сказал	Александров,	откидывая	волосы	со	лба.	—	Алюминий,	газификация
угля	 или	 нефти…	 А	 может	 быть,	 наш	 век	 будет	 веком	 совсем	 новых
металлов	и	сплавов?	Веком	энергии	расщепленного	атома?

—	Чего,	чего?
—	Какой	еще	энергии?..
—	Расщепленного	атома.	Теоретически	это	возможно.	И	вот	я	думаю

—	вдруг	все,	над	чем	мы	бьемся,	—	детство	совсем	новой	эры?
—	Ну	тебя	к	черту!	—	проворчал	Трунин.	—	Новая	 эра	не	приходит

сама,	 она	 рождается	из	 того,	 что	 сделано.	Без	 химии	никуда	не	 скакнешь
даже	 на	 твоем	 скакуне,	 который	 с	 камчой.	 Ты	 сам-то	 знаешь,	 что	 такое
камча?

—	 Думал	 поглядеть	 в	 словарь	 —	 да	 бог	 с	 ним!	 Мне	 нравится	 это
слово.	Камча.	Мы	не	знаем	кучи	чудесных	вещей.

Палька	 уже	 не	 слушал.	 Голова	 его	 окончательно	 протрезвела.	Может
ли	быть,	что	какой-то	стремительный	рывок	науки	откроет	новую	энергию,
которая	 сбросит	 со	 счетов	 человечества	 энергию,	 рождаемую	 углем	 и
газом?

—	Ничего	подобного!	—	с	горячностью	заявил	он.	—	Уголь	не	будут
сжигать	в	топках,	это	уж	точно,	это	—	вчерашний	день.	Но	только	потому,
что	мы	извлечем	 его	 в	 виде	 газа.	А	без	 производных	угля	 ты	 в	 химии	не
обойдешься,	какие	ни	делай	сплавы.

—	 Павел	 —	 самый	 счастливый	 парень	 из	 всех,	 какие	 мне
попадались,	—	сказал	Трунин.	—	Это	и	Татьяна	Николаевна	говорила	нам,
помнишь,	Илька?

—	Что	говорила?
Удивительно,	от	этого	имени	до	сих	пор	бросало	в	жар.
Ответил	Александров:
—	 Говорила,	 что	 ты	 счастливый,	 потому	 что	 веришь,	 мечтаешь	 и

осуществляешь.
Трунин	соскочил	с	подоконника.
—	Как	вспомню,	что	вдрызг	поругался	с	ним!..
Он	раздвинул	штору.
—	Дождались!	Одни	пустые	бутылки!
Перебрав	 бутылки,	 он	 нашел	 на	 дне	 одной	 из	 них	 немного	 вина.

Палька	разлил	поровну,	с	отвращением	выпил.	Она	все	поняла.	И	сказала,



что	 он	 счастливый.	 Это	 хорошо,	 что	 она	 не	 воображает,	 будто	 он	 ходит
несчастным…

Ему	 стало	 грустно	 и	 захотелось	 остаться	 одному,	 лечь	 и	 немедленно
уснуть,	 уснуть,	 пока	 не	 полезли	 в	 голову	 ненужные	 мысли.	 Липатушка
привалился	 к	 углу	 дивана	 и	 похрапывает.	Алымов	 продолжает	 обольщать
красотку	пылкими	речами.	Спит	Катерина	—	или	ждет	его?	А	Саши	нет.	И
Рачко	смылся.	И	вообще	пора	разбегаться	кто	куда…	Неужели	может	быть,
что	 наука,	 открыв	 какую-то	 новую	 энергию,	 просто	 перечеркнет	 уголь	 и
нефть	как	не	нужные?	И	человечество	оставит	несметные	богатства	лежать
в	 недрах	 без	 движения?	 Нет,	 вздор,	 вздор,	 вздор!	 Чем	 дальше	 идет
прогресс,	 тем	 стремительней	 растет	 потребность	 в	 энергии.	 Будут	 расти
скорости,	температуры,	а	это	все	—	топливо,	энергия.	Богатства	недр	будут
использоваться	все	полнее	и	целесообразней.	Газификация	—	одна	из	этих
целесообразных	форм.	И	я	счастливый.	Да!	Верю,	мечтаю	и	осуществляю.
Скажи	пожалуйста,	какая	догадливая!..

Дверь	распахнулась	от	толчка,	грохнув	ручкой	об	стену.
На	пороге	остановился	Саша.	Бледный	до	синевы.
—	Сашенька,	ты	что?	Тебе	нехорошо?
Саша	отстранил	Любу	и	пошел	к	Пальке,	по	пути	обойдя	Алымова	так,

как	обходят	колючую	проволоку.
—	 Уже	 поздно!	 —	 громко	 сказал	 он,	 досадуя,	 что	 здесь	 столько

посторонних,	ненужных	ему	людей.	—	Палька,	ты…
Он	 не	 докончил.	 Палька	 стоял	 перед	 ним	 взъерошенный,	 галстук	 на

боку,	 улыбка	 пьяненькая.	 Сказать	 ему	 —	 такому?	 Отложить	 на	 завтра?
Саша	представил	себе,	как	он	завтра	расскажет,	и	Палька	разъярится,	и	что
из	 этого	 может	 выйти	 —	 для	 него	 самого,	 для	 дела,	 для	 Катерины,	 для
всех…

—	…ты	не	забыл,	что	нам	с	утра	в	наркомат?	—	после	паузы	докончил
Саша	 и	 повернулся	 к	 гостям.	—	По	 домам,	 товарищи,	 по	 домам.	 Пора	 и
честь	знать!

Это	было	невежливо.	Гости	потянулись	к	вешалке.	Люда	кокетничала	в
дверях,	не	торопясь	уходить.	Алымов	ждал	ее	за	дверью.

—	Мы	вас	проводим,	Людмила	Всеволодовна,	—	заявил	Палька,	делая
вид,	что	не	замечает	Алымова.	—	Игорь,	пойдем,	сдадим	дочку	папе.

—	Чудесно!	До	свидания,	Константин	Павлович!	—	со	смехом	сказала
Люда	и	взяла	под	ручку	своих	провожатых.

Алымов	глядел	им	вслед,	прикуривая	одну	папиросу	от	другой.
Александров	и	Трунин	одевались,	 с	 удивлением	поглядывая	на	Сашу

Мордвинова.	Что	 это	 с	ним?	И	Люба	остолбенела	—	никогда	 еще	не	был



Саша	 вот	 таким:	 споткнулся	 о	 стул,	 поддал	 ногой	 бутылку,	 опрокинул
рюмку.	Неверными	шагами	пошел	к	двери,	заплетающимся	голосом	позвал:

—	Кон…	Константин…	Павлович…	на	минутку!
И	когда	Алымов	шагнул	через	порог,	пьяно	выкрикнул:
—	Обижать	Катерину!..	Не	позволю!
И	с	размаху	ударил	Алымова	по	щеке.
Лицо	Алымова	задергалось,	как	в	припадке.	Он	поднял	побелевшие	от

напряжения	кулаки.	Но	кулаки	опустились,	не	ударив.
—	 Не	 обижал…	 и	 не	 могу…	 обидеть,	 —	 еле	 слышно	 произнес

Алымов	и	почти	побежал	по	коридору	—	к	Катерине.
—	 Что	 же	 это,	 Сашенька!	 —	 повиснув	 на	 руке	 мужа,	 бормотала

Люба.	—	Он	ведь	ничего	плохого…	Разве	ж	так	можно!
Трунин	вбивал	ноги	в	галоши,	ни	на	кого	не	глядя,	ему	было	противно

—	подрались,	как	в	кабаке.	Но	Илька	Александров	как	ни	в	чем	не	бывало
подошел	 к	 Саше,	 понятливо	 заглянул	 в	 глаза	 и	 спросил	 с	 искренней
заинтересованностью:

—	Что,	действительно	стоило	дать	ему?
И	встретил	ясный,	совершенно	трезвый	взгляд	и	доверительный	ответ:
—	Просто	необходимо	было!

Когда	Саша	вызвал	Григория	Тарасовича	в	коридор,	тот	был	настолько
хмелен,	что	Саша	заколебался	—	стоит	ли	сейчас	поднимать	разговор.	Но
ждать	он	уже	не	мог.

—	Выкладывайте	напрямки	—	что	вы	имеете	против	Алымова?
Рачко	отшатнулся.
—	Э,	нет!	О	ком	другом	—	об	этом	не	буду.
Они	 помолчали.	 Саша	 наблюдал,	 как	 Григорий	 Тарасович	 быстро

трезвеет.	 Вот	 блеснули	 глаза.	 Вот	 в	 раздумье	 сошлись	 к	 переносице
брови…	Торопить	его	не	нужно.

—	Верю	я	тебе,	Саша,	—	после	раздумья	сказал	Григорий	Тарасович	и
вдруг	 с	 силой	 дернул	 себя	 за	 растрепанные,	 пронизанные	 сединой
волосы.	—	Трус	я!	Жизнь	прожил	как	надо,	фронты	прошел	—	не	трусил,	а
теперь…

Он	долго	молчал,	потом	спросил:
—	 Знаешь,	 зачем	 он	 тогда	 к	 вам	 на	 партактив	 помчался?	 Думаешь,

отстаивать	Светова?	Спасать	вас	от	разгрома?
—	Но	он	именно	это	и	сделал.
—	 Знаю.	 Но	 ехал	 он	 —	 топить	 вас.	 Да,	 да!	 Топить!	 Из	 партии

исключать,	капитал	на	этом	наживать!



—	Но	тогда	зачем	же…
—	А	он	человек	бешеный,	импульсивный.	Ясной	цели	у	него	нет,	если

не	считать	одной,	которая	от	честолюбия,	от	желания	во	что	бы	то	ни	стало
добиться	 успеха,	 славы,	 власти.	 Ставил	 он	 ставку	 на	 Катенина	 —	 не
вышло.	 Перекинулся	 на	 Вадецкого	 —	 Колокольникова,	 думал	 —	 эти
вытянут!	А	 вы	 ему	 были	 как	 бельмо	 в	 глазу.	 Помчался	 он	 на	 расправу	 с
вами,	перед	отъездом	ко	мне	заскочил:	вот,	мол,	твои	подшефные	каковы,	с
троцкистами	 путаются,	 Светов	 уже	 разоблачен,	 другим	 тоже	 не	 долго
осталось!	А	в	Донецке	понюхал-понюхал	—	нет,	 что-то	не	 то.	Есть	 у	 вас
такой	дядька,	Чубак	фамилия?

Саша	кивнул.
—	 К	 нему	 забежал,	 проинформировался.	 Получилось	—	 вроде	 и	 не

потопят,	и	в	успех	верят.	А	на	собрании	сидел,	слушал…	Ну	вот	как	хочешь
—	нюхом	 своим	 собачьим	 учуял,	 что	 к	 вам	 примазаться	 стоит!	А	 уж	 раз
ставка	 поставлена	 —	 ну,	 тут	 он	 землю	 роет!	 Темперамент,	 демагогия,
напористость	—	этого	у	него	не	отнимешь.

Саша	 взвесил	 мысленно:	 ладно,	 честолюбив,	 о	 карьере	 своей
заботится	—	но	дело-то	он	делает!

—	А	пусть	его	мечтает	о	славе,	—	добродушно	сказал	он.	—	Мы	тоже
от	славы	не	откажемся,	а	поделиться	можем.

—	 Да,	 да,	 конечно,	—	 забормотал	 Рачко,	 то	 ли	 снова	 пьянея,	 то	 ли
притворяясь	пьяным;	именно	в	эту	минуту,	наблюдая	Григория	Тарасовича,
Саша	впервые	подумал,	 что	бывает	 выгодно	показаться	пьяным.	Рачко	не
высказал	главного.	Боится?

—	Григорий	Тарасович!	Или	вы	мне	доверяете,	или	кончим	разговор.
—	Какой	скорый!	Если	хочешь	 знать,	 я	 тебе	 сперва	 тоже	не	доверял.

Вот	когда	ты	сюда	начальством	приехал.
—	Почему?
—	Посчитал,	что	ты	разменный	козырь	в	руках	Алымова.
—	Не	понимаю.
—	 А	 ты	 многого	 не	 понимаешь.	 Думал	 ты,	 отчего…	 со	 Стадником

такое	случилось?	—	Рачко	понизил	голос	до	шепота:	—	Стадник	понимал
Алымова	—	ну,	насквозь,	как	рентгеном	просвечивал.	И	Алымов	это	знал.
Пока	Стадник	над	ним	сидел,	Алымову	ходу	не	было.	А	есть	такой	способ
—	доносы,	намеки,	 убийственная	реплика	 в	подходящий	момент…	и	 еще
доносик,	и	еще.	Ну	—	вся	гамма	подлости!	Понимаешь,	Саша,	вся!	И	нет
Стадника.

Глотнув	воздуха,	Рачко	продолжал	еще	тише:
—	По	роду	службы	имею	соприкосновение	со	всякой	перепиской.	Так



вот,	кое-что	видел	сам.	Этими	глазами	читал,	 этими	руками	держал.	И	на
Стадника,	и	на	Олесова,	и	на	Бурмина…	Но	с	Бурминым	ему	не	удалось,	у
Бурмина	заручка	большая	и	характер	не	тот.	Бурмин	сам	придавить	может.
Алымов	 с	 Бурминым	 —	 коса	 на	 камень.	 Бурмин,	 видимо,	 знает,	 что
Алымов	на	него	капал,	да	только	разделаться	с	ним	не	может…

—	Почему?
—	Если	Алымова	 тронуть	—	 он	 такое	 развернет	 со	 своим	 бешеным

темпераментом,	что	и	заручка	не	поможет.	Знаешь,	один	донос	—	могут	не
поверить,	а	сто	доносов	в	разные	места…

В	эту	минуту	мимо	них	прошел	Катенин.	Саша	видел	 его	 как	 сквозь
туман,	—	он	ослеп	от	гнева	и	отвращения.

—	 Тоже	 —	 бывший	 разменный	 козырь!	 —	 усмехнулся	 Рачко.	 —
Прикрываясь	 Катениным,	 Алымов	 пер	 прямо	 в	 директора.	 Случись	 у
Катенина	 удача	—	как	 по	маслу	прошел	 бы.	Если	 б	 не	Бурмин,	 он	 давно
свалил	 бы	 Олесова.	 Когда	 тебя	 назначили,	 Олесов	 так	 и	 понял:	 Алымов
подтягивает	своих.

—	А	я	все	думал	—	почему	Олесов	так	сухо	встретил.
—	 Олесов	—	 мужик	 превосходный,	 да	 слаб	 стал.	 Возраст,	 ранения,

сердце.	И	—	дружба	 со	Стадником…	О	ней	 знают.	Уже	 тягали	 его,	 и	 так
при	случае	кольнут…	Вот	и	скис.

Теперь	 в	 коридоре	 мелькнула	 Люба.	 Она	 уже	 скрылась,	 когда	 Саша
осознал,	 что	 только	 что	 видел	 ее,	 и	 тепло	 надежного,	 своего	 счастья	 на
минуту	 согрело	 его	—	 сейчас	 это	 счастье	 расширилось	 необычайно,	 оно
включало	 не	 только	 любовь,	 но	 и	 верных	 друзей,	 и	 здоровую	 чистоту
среды,	 взрастившей	 их,	 и	 весь	 большой,	 желанный	 мир,	 в	 котором
существовали	 творчество,	 труд,	 общие	 цели	 и	 мечты,	 бескорыстие,
честность	и	честь	—	и	не	могли	существовать	Алымовы.

—	А	Катерина!..
—	Похоже,	женщина	она	замечательная?
—	Как	змея	вполз!
—	А	между	прочим	—	любит	он	ее.
—	К	 черту	 такую	 любовь!	 Задушить	 его	 хочется!	 Или	 дать	 в	 морду

хотя	бы!
—	А	потом	что?
—	А	потом	скажу	—	так	и	так.	Чтоб	все	знали.
Григорий	Тарасович	поник	в	кресле.	Глаза	прикрыты,	дышит	тяжело.

Хмель	скрутил?	Или	—	тоска?
—	Вот	 я	 сказал	 тебе	—	 трусом	 стал,	—	проговорил	 он,	 не	 открывая

глаз.	 —	 Неправда!	 Не	 трус	 я	 и	 не	 размазня.	 Сто	 раз	 казнился,	 сто	 раз



решался…	 Да	 что	 сделаешь-то?!	 Вот	 я	 читал	 эти	 его…	 документы.
«Считаю	 своим	партийным	долгом	 сигнализировать	 о	 том,	 что…»	Ночью
вскочу	—	душит!	Пойти,	крикнуть	людям	—	берегитесь,	клеветник!	А	как
идти?..	 Стадник-то	 —	 в	 тюрьме!	 Выслушают	 меня,	 скажут:	 позвольте,
какая	 ж	 это	 клевета?	 Разоблачил	 врага	 народа!	 Выполнял	 долг!..	 Вот	 и
молчу,	здороваюсь	с	ним	за	руку,	если	не	удается	избежать	рукопожатия,	за
одним	столом	сижу…	У-у-у!

—	Не	могу	я	так.	Не	буду!
Рачко	открыл	глаза	—	печальные,	ласковые,	умные:
—	Держаться	надо,	Саша.	Не	давать	сволочи	избивать	нас	поодиночке.

Кто	же	 дело-то	 поведет?	Алымовы?	Колокольниковы?	Это	ж	—	наросты.
Поганые	 грибы.	А	 есть	 народ,	 есть	 большевики	—	не	 для	 карьеры	 своей
большевики,	 а	 для	 коммунизма	 на	 земле.	 Держаться!	 И	 знамя	 свое…
Знаешь,	нес	 я	 как-то	 знамя.	Не	в	бою,	просто	на	демонстрации	Седьмого
ноября.	 Вручили	 мне,	 обещали	 смену	 —	 и	 забыли.	 Холодище,	 а	 я	 без
перчаток.	 Ветер	 как-то	 сбоку	 бьет,	 ну	—	 валит	 с	 ног	 и	 знамя	 валит.	 А	 я
несу.	Мыслишка	вертится	—	свернуть	бы	знамя,	чтобы	не	парусило.	А	вот
—	 не	 могу,	 что	 ты	 скажешь,	 не	 могу	 свернуть	 его!	 Не	 кусок	 бархата	 на
древке	 —	 знамя!..	 Так	 кто	 же	 его	 понесет,	 Саша,	 кроме	 честных
большевиков?	Кто?

—	 Это	 я	 понимаю.	 Но	 ведь	 под	 этим	 знаменем	 не	 имеет	 права
болтаться…	 накипь.	 И	 должны	 стоять	 такие	 люди,	 как	 Стадник,	 как
Чубаков.	Вот	вы	спросили	—	есть	ли	у	нас	такой	Чубак.	А	он…	был!	Нету!
Почему?!

—	Не	знаю,	Саша.
—	 Вот	 тридцать	 седьмой	 год…	 Враги	 —	 это	 понятно.	 Классовая

борьба,	засылка	шпионов,	подготовка	к	войне.	Его	агентуру	надо	выловить.
Понимаю.	Но	вот	—	свои?	Те,	кого	—	зря?

—	 Знаешь,	 Александр	 Васильевич,	 тут	 или	 с	 ума	 сойти,	 или	 —	 не
ломать	голову	над	тем,	что	ты	ни	знать,	ни	решить	не	можешь.

Рачко	встал,	крепко	сжал	Сашины	руки.
—	 Я	 пойду.	 А	 ты,	 Саша…	 Ну-ка,	 постой	 на	 месте	 и	 сосчитай	 до

двухсот.	Почувствуешь,	 что	мало,	—	до	 трехсот.	А	 потом	иди	 и	 не	 делай
глупостей.

В	тот	самый	вечер,	когда	Саша,	притворившись	пьяным,	дал	пощечину
Алымову,	в	пересыльной	тюрьме	по	пути	на	север	встретились	Стадник	и
Чубаков.

На	 маленьком,	 будто	 сжавшемся	 в	 комок	 лице	 Стадника	 еще



пронзительней	 сияли	 глаза-фары.	На	минуту	 эти	 глаза	 заволокло	 слезами
—	но	только	на	минуту.	Обняв	давнего	друга	и	выученика,	Стадник	сказал
прежним,	напористым	голосом:

—	Лучшие	люди	встречаются	на	одном	маршруте!
И	 обшарил	 Чубака	 зорким	 взглядом.	 Все	 тот	 же!	 Только	 залегли	 по

краям	губ	резкие	морщины	да	на	ежике	остриженных	волос	поблескивают
сединки.	Но	широкие	плечи	развернуты,	как	всегда,	держится	прямо,	губы
по-прежнему	улыбчивы.

—	С	кем	ты	тут?	Знакомцы	есть?
—	Как	не	быть,	—	усмехнулся	Чубак.	—	Помнишь	Гаевого?	Бюрократ

такой	из	облисполкома,	враждовал	я	с	ним	из-за	смет…	Так	вот	Гаевой.	И
Суровцев	с	нами,	ты	должен	знать	его	—	старый	чекист.	Такой	длинный.	И
еще	 Мятлев,	 крестничек	 мой,	 директор	 химзавода,	 которого	 мы	 вечно
прорабатывали	 за	 самостийность.	 Как	 видишь,	 общество	 что	 надо!	 А	 с
тобой?

—	 Со	 мной	 Зыбин	 из	 нашего	 наркомата.	 Знаешь?	 Недавно	 попал,
прямо	 с	 вокзала,	 из-за	 границы	 возвращался.	 До	 сих	 пор	 не	 опомнился.
Первое	 время	 все	 охал,	 что	 у	 него	 путевка	 в	 Кисловодск,	—	 понимаешь,
путевка	 с	 первого	 октября	 пропадает!	 А	 парень	 славный.	 Еще	 Василь
Васильич,	 был	 у	 нас	 консультантом,	 ученый-экономист.	 А	 так	—	 всякого
народу	много,	и	всё	люди.

—	Тебе	сколько	припаяли?
—	Десять.	А	тебе?
—	Десять.	Лет.
Чубаков	 как	 бы	 точкой	 отделил	 одно	 слово	 от	 другого.	 Взгляды

встретились	и	подтвердили	—	лет.	И	лета	представились	обоим	во	всей	их
протяженности	—	 триста	шестьдесят	 пять	 умножить	 на	 десять	 плюс	 три
високосных	—	итого	три	тысячи	шестьсот	пятьдесят	три	дня.

Стадник	 прикинул	 эти	 десять	 к	 своим	 годам	—	мне	 будет	 пятьдесят
четыре…	если	выживу.

Чубаков	тоже	прикинул	—	мне	будет	сорок	два.	Без	«если».	Он	верил,
что	все	перенесет	и	—	вернется.	Да	не	через	десять	лет	—	раньше.	Но	и
один	год,	даже	один	месяц	казались	ему	чудовищной	растратой	жизненной
энергии.	С	этим	нельзя	освоиться.	С	этим	не	надо	смиряться!

Ночью,	когда	тюрьма	затихла	и	только	храп	нарушал	тишину,	они	кое-
как	 собрались	 вместе	 —	 на	 тесных	 парах,	 голова	 к	 голове,	 —	 семь
знакомцев,	семь	товарищей	по	беде,	семь	коммунистов.

Подтянутый,	 даже	 здесь	 сохраняющий	 осанку	 и	 аккуратность,
экономист	Василь	Васильич	криво	усмехнулся:



—	Совещание	партийного	актива.
—	Да!	—	воскликнул	Чубак	и,	снизив	голос,	подтвердил:	—	Да!	Если

хотите,	именно	этого	нам	не	хватает!
—	Ох,	перестань!	—	взмолился	Гаевой.
—	Видали?	—	насмешливо	вздохнул	Чубак.	—	Ну	словно	приговорили

меня	к	нему	—	там	житья	не	давал,	и	здесь	—	на	тебе,	Гаевой!
С	 тех	 пор	 как	 они	 встретились	 на	 этапе,	 два	 давних	 недруга,	—	 оба

почувствовали,	 что	 все	 их	 разногласия	 и	 споры	 —	 только	 штрихи
бесконечно	 милой	 жизни,	 и	 отрадно,	 что	 можно	 повспоминать	 о	 них,	 а
иногда	 заспорить	 вновь:	 своевременно	 или	 еще	 не	 по	 карману	 освещать
улицы	 всю	ночь,	 как	 будто	 и	 теперь	 это	 зависело	 от	 них.	Они	прибились
друг	к	другу,	как	два	земляка,	и	полюбили	друг	друга	—	Чубак	подозревал,
что	 он	 и	 раньше	 любил	 Гаевого,	 хотя	 считал,	 что	 терпеть	 его	 не	 может:
Гаевой	 был	 для	 него	 той	 противоположностью,	 которая	 помогает
отшлифовывать	 собственный	 характер.	 В	 их	 прежней	 жизни	 Гаевой	 был
сановит,	 неповоротлив,	 с	 раздражением	 оборонялся	 от	 делового
темперамента	Чубака	и	был	до	крайности	скуп,	—	к	его	чести,	скуп	в	трате
государственных	 денег,	 а	 личные	щедро	 расходовал	 на	 обильную	пищу	 и
прочие	блага.	Теперь	его	солидное	брюшко	обвисло,	вместо	трех	розовых
подбородков	под	неряшливой	щетиной	морщилась	дряблая	кожа.	Поначалу
он	совершенно	пал	духом.	Чубак	встряхнул	его	и	уже	не	отпускал.

—	 Ну	 что	 ты,	 дурной?	 —	 сказал	 он	 и	 силой	 поднял	 голову
товарища.	—	Нас	 во	 враги	 записали,	 но	мы-то	 какие	 были,	 такие	 и	 есть!
Или	не	так?

Никто	 не	 ответил.	 В	 полумраке	 белели	 лица,	 слышалось
взволнованное	дыхание.	Лишенные	всего,	что	им	было	дорого	и	привычно,
в	 тягостных,	 унизительных	 условиях,	 в	 которых	 так	 легко	 потерять
человеческий	облик	и	человеческое	сознание,	 эти	люди	ощутили	себя	по-
прежнему	коммунистами,	членами	великой	организации,	связанными	даже
здесь	 той	 же	 ответственностью,	 теми	 же	 законами	 самоконтроля	 и
дисциплины.	Казалось	бы,	нелепо,	дико	до	смешного…	Но	никому	из	семи
это	уже	не	казалось	нелепым	и	смешным,	хотя	и	диковатым,	—	но	ведь	и
все,	что	с	ними	произошло,	было	дико!

—	Расскажи-ка,	Виктор,	что	на	свете	делается,	—	попросил	Стадник.
Зыбину	все	еще	казалось,	что	происшедшее	с	ним	—	дурной	сон,	вот-

вот	развеется.	Опытный	пропагандист,	он	сам	делал	доклады	о	ликвидации
вражеской	агентуры	и	притаившихся	двурушников,	сам	не	раз	ахал,	какие
видные	 люди	 разоблачены,	 —	 и,	 пожалуй,	 только	 в	 двух-трех	 случаях,
когда	речь	шла	о	хорошо	знакомых,	сомневался:	да	враги	ли	они,	может	—



ошибка?	В	первое	 время	 он	шарахался	 от	 других	 заключенных,	 не	желая
смешиваться	 со	 всякой	 дрянью.	 Потом	 он	 встретился	 с	 Василь
Васильевичем,	потом	со	Стадником…	Теперь	он	был	сбит	с	толку,	измучен
недоуменными	мыслями,	растерян.

—	Рассказать	—	о	чем?	—	вяло	откликнулся	он.
—	Да	обо	всем!	—	воскликнул	Чубак.	—	Что	в	стране	делается.	Чем

люди	живы.	С	пятилеткой	как?	В	Москве	что?
Зыбин	несколько	минут	молчал,	вглядываясь	в	лиц	товарищей.	Да	так

ли?	 Действительно	 ли	 они	 хотят	 именно	 такого	 рассказа?..	 О	 том,	 как
началась	 третья	 пятилетка,	 и	 о	 том,	 как	 выглядят	 рубиновые	 звезды,
установленные	 на	 башнях	 Кремля,	 и	 как	 Щукин	 у	 вахтанговцев
великолепно	 сыграл	Ленина	 в	 «Человеке	 с	 ружьем»,	 и	 что	 по	 последним
подсчетам	 четыре	 пятых	 всей	 промышленной	 продукции	 страны	 дают
заводы	 и	 фабрики,	 построенные	 за	 годы	 двух	 пятилеток,	 а	 на	 полях
работает	около	пятисот	тысяч	тракторов?..

Он	 начал	 неуверенно,	 боясь,	 что	 кто-нибудь	 из	 слушателей,	 хотя	 бы
Гаевой,	 со	 стоном	 воскликнет:	 «Да	 нам-то	 теперь	 что	 за	 радость!»	 Но
именно	Гаевой	вдруг	оживился:

—	 Да	 ну?	 На	 всех	 башнях?	 И	 что	 же,	 большие	 эти	 звезды?	 Видны
издалека?	И	как	они	освещаются	—	изнутри?

Постепенно	 Зыбин	 увлекся,	 и	 его	 горячий	 шепот	 слушали	 жадно	 и
задавали	 все	 новые	 и	 новые	 вопросы.	 Мрачная	 камера	 перестала
существовать,	 семь	 советских	 людей,	 семь	 коммунистов	 жили	 трудами	 и
думами	Годины.

—	Пятьсот	тысяч	тракторов…	—	мечтательно	повторил	Суровцев.	—
А	ведь	я	слушал	Ленина,	когда	он	говорил	о	ста	тысячах	тракторов	как	о
мечте,	пока	недостижимой!..	Как	далеко	мы	ушли!..	Ну	а	с	колхозами	как?

Бывший	комиссар,	а	затем	чекист	из	соратников	Дзержинского,	он	был
арестован	 раньше	 других	 —	 и	 теперь	 поторапливал	 Зыбина,	 задавал
уточняющие	 вопросы	 и	 сердился,	 если	 Зыбин	 не	 умел	 ответить.	 Можно
было	уловить,	что	он	со	страстью	проверяет,	прощупывает	—	все	ли	там,
на	воле,	в	порядке,	а	если	что-то	не	ладится	—	те	ли	меры	принимаются,
какие	 нужны.	 Мятлев,	 сатанея	 от	 досады	 и	 гнева,	 бессознательно	 искал
подтверждений,	что	без	них	все	стало	трудней.	А	Суровцев,	похоже,	даже
удовлетворение	 испытывал	 оттого,	 что	 жизнь	 страны	 и	 без	 них	 не
остановилась,	идет	на	подъем.

Японская	 провокация	 на	 Дальнем	 Востоке,	 в	 районе	 озера	 Хасан,
взбудоражила	его.

—	Чувствуете,	товарищи?	Разведка	боем!	К	войне	это.	Ну	а	в	Европе



что?	Гитлер,	Муссолини	что?
Зыбин	пробыл	две	недели	в	Париже.	Как	там?
—	Марианна	прикрыла	глаза,	чтоб	не	видеть	страшного.	Ни	фашизма,

ни	 надвигающейся	 войны,	 ни	 позора	 «невмешательства».	 Кажется,	 так	 и
живут	с	закрытыми	глазами.

Суровцева	не	устраивали	общие	оценки,	он	хотел	фактов.	Это	правда,
что	 Чемберлен	 и	 Даладье	 ездили	 в	 Мюнхен	 на	 свидание	 с	 Гитлером	 и
Муссолини?	А	что	французские	коммунисты?	Народный	фронт?	А	как	дела
в	Испании?

—	Разгромили	республиканцев…
Долго	 подавленно	 молчали.	 Каждый	 из	 них	 и	 все	 вместе,	 советский

народ,	 много	 месяцев	 жили	 тревогами,	 надеждами	 и	 страданиями
героического	народа	Испании.	Победы	республиканцев	были	их	победами,
поражения	—	их	поражениями	и	болью.

Чубак	вспомнил,	как	осаждали	горком	юноши	и	девушки,	мечтавшие
сражаться	 за	 свободу	 Испании,	 как	 восхищались	 пламенной	 Долорес
Ибаррури,	как	пели	испанские	песни…

—	Теперь	фашизм	ринется	дальше,	—	жестко	определил	Суровцев.	—
Ну	а	в	Германии	не	были?

Как	ни	странно,	Зыбин	растроганно	улыбнулся:
—	Шли	мы	обратно	Кильским	каналом.	Идем	под	советским	флагом,	с

берегов	 на	 нас	 глаза	 пялят.	 И	 вот	 проходим	 мимо	 судна	 какого-то
немецкого.	Матросы	смотрят.	И	вдруг	один	люк	приоткрывается	и	оттуда
выглядывает	 такой	 чумазый	 парень,	 кочегар,	 наверно,	 —	 оглянулся	 и
быстро	вскинул	кулак	над	головой:	«Рот	фронт!»	И	сразу	захлопнул	люк…

Улыбка	сбежала	с	лица	Зыбина:
—	А	уж	их	фашистские	молодчики!..	Стоят	—	молодые,	наглые.	Дать

бы	 им	 волю,	 они	 бы	 наш	 красный	 флаг	 в	 клочья	 изорвали,	 но	 мордам
видно.	Пусти	таких	молодчиков	действовать	—	натворят	дел!..

—	А	они	готовятся…
—	 Я	 однажды	 поймал	 речь	 Гитлера,	 —	 заговорил	 Мятлев,	 —	 по-

немецки	 я	 немного	 кумекаю,	 кое-что	 понял.	 Кликушество,	 конечно,	 но,
между	прочим,	опасное,	зажигательное.	Для	самых	низменных	чувств.	Он
орет,	 а	 слушатели	 его	 так	 вопят	 и	 топают,	 аж	 радио	 дребезжит!	 Ну,
послушал	я,	выключил	с	отвращением	и	сел	работать.	Доклад	на	хозактиве
готовил.	 Конечно,	 взялся	 за	 Сталина	 —	 речь	 перед	 хозяйственниками,
«Шесть	условий».	И	так	я	его	оценил!	Спокойно,	продуманно…

Мятлев	 говорил	 —	 и	 вдруг	 недоуменно	 смолк.	 И	 шесть	 человек,
дышавших	 рядом	 с	 ним	 так	 напряженно,	 что	 он	 чувствовал	 на	 лице	 их



дыхание,	—	подумали	об	одном	и	том	же…
—	Умирать	 буду	—	 не	 пойму!	—	 простонал	 Гаевой.	—	В	 голове	 не

укладывается!	Почему?	Для	чего?	Как	это	—	с	нами-то!..
—	Тишшш!..
И	все	покосились	на	дверной	глазок.
Кто-то	 из	 окружающих	 всхлипнул	 во	 сне.	 Люди	 спали	 тяжело,	 ища

забвения,	но	и	во	сне	к	ним	приходила	их	беда.
—	 Если	 бы	 понять,	 легче	 было	 бы,	 а	 то	 я	 и	 на	 воле	 извелся,	 —

зашептал	 Чубак.	—	Вижу	—	 своих	 бьем.	 Стараюсь	 спасти	 то	 одного,	 то
другого…	 Кручусь,	 путаюсь…	 Вот	 ты,	 Мятлев,	 говоришь	—	 «спокойно,
продуманно»…	 Я	 его	 речь	 «О	 мерах	 ликвидации	 двурушников»	 сто	 раз
перечитывал	—	не	находил	подтверждения	в	жизни!	Бешеное	обострение
классовой	 борьбы	 внутри	 страны,	 враги	 с	 партбилетами…	 Где?	 —	 Он
горько	усмехнулся.	—	А	это,	оказывается,	мы.	Мы,	которых	партия	годы	и
годы	 учила	 работать,	 мыслить,	 бороться…	 Учила	 по-ленински	 решать	 и
отвечать.

—	 Странно,	 —	 еле	 слышно	 проронил	 Стадник	 и	 подтянулся	 еще
ближе	к	товарищам,	но	все-таки	не	решился	назвать	имени.	—	Он	говорил,
что	идет	борьба	на	уничтожение.	Призывал	к	бдительности.	Как	же	он	сам
не	увидел,	что	под	этой	маркой	происходит	избиение,	уничтожение	самых
опытных	кадров	партии!

—	Ты	думаешь,	он	не	понимает?	—	выдохнул	Мятлев.
Теперь	голоса	чуть	шелестели:
—	Не	мог	же	он…
—	Докладывают	ему	подтасованные	дела…
—	 Но	 ведь	 должен	 же	 он	 видеть!	 Была	 бы	 одиночная	 ошибка	 или

подтасовка,	можно	не	заметить.	А	ведь	тут	самый	цвет	партии!..
И	 снова	 замолчали.	 Думали.	 Томились	 непониманием	 и	 страхом,

самым	большим	и	благородным	страхом	—	не	за	себя,	за	свою	партию.
Суровцев	сказал	очень	тихо,	но	отчетливо:
—	Если	он	не	видит	и	не	знает,	—	какой	же	это	руководитель?	А	если

видит	и	знает…
Он	не	докончил,	только	скрипнул	зубами.
—	Так	что	же	это?!	Что	же?!
И	снова	молчали,	стиснув	зубы,	чтобы	не	закричать.
Первым	заговорил	Стадник:
—	Я	иногда	думаю	—	потерял	он	доверие	к	людям.	Вспомните,	какой

напор	 начался	 после	 смерти	 Ильича.	 И	 троцкисты,	 и	 зиновьевцы,	 и
бухаринцы,	 и	 Промпартия,	 и	 всякие	 недобитки.	 Одни	 тянули	 вправо,



другие	—	влево,	но	все	—	против	ленинизма.	Он	боролся,	разоблачал	их…
Суровцев	холодно	уточнил:
—	А	теперь	мерещится	то,	чего	нет?
Опять	 кто-то	 жалобно	 всхлипнул	 во	 сне,	 кто-то	 пробормотал

ругательство.	А	семь	бодрствующих	молчали	и	слышали	тревожные	удары
собственных	сердец.

—	 И	 как	 мы	 не	 заметили	 этого	 процесса,	 —	 прерывисто	 зашептал
Суровцев,	—	постепенно	 оно	шло	—	 замена	 чекистских	 кадров,	 отказ	 от
традиций	Дзержинского…	Ведь	как	со	мной	получилось?	Пошел	к	новому
начальнику:	не	понимаю,	мол,	заводим	дела	на	коммунистов,	на	партийный
актив.	По-моему,	говорю,	это	перегибы.	Мы	же	коммунисты.	А	он	заорал:
«Идиот!	Нового	этапа	не	понимаете!	Живете	устарелыми	понятиями!	Мы,
во-первых,	 чекисты,	 а	 уж	потом,	между	 прочим,	 коммунисты,	 так	 вопрос
стоит,	а	отсюда	и	выводы».	Ну,	схватился	я	с	ним!	Я	коммунист	не	между
прочим,	говорю,	я	 за	это	с	пятнадцати	лет	боролся,	в	тюрьмах	сидел.	И	в
Чека	пошел	по	приказу	партии,	и	 сам	Дзержинский	меня	учил,	 что	 такое
настоящий	чекист,	но	он	таких	слов	—	«между	прочим»	—	не	говорил,	он
бы	за	такие	слова	выгнал	вон.	А	этот	гад	поднялся	и	тихим	голосом:	«А	я
вас	—	 вон.	 Поняли?»	Назавтра	 приказ	—	 в	 отставку.	 А	 на	 мое	 место	—
этакого	молодого	из	ранних…

—	Знаю,	Тукова,	—	подтвердил	Чубак.	—	Он	меня	допрашивал	прямо-
таки	 с	 наслаждением	 —	 дескать,	 был	 моим	 партийным	 начальством,	 а
теперь	у	меня	в	руках,	что	хочу,	то	и	делаю!

—	И	меня	Туков,	—	вскрикнул	Мятлев,	—	гнида	такая.
—	А	вы	что	смотрели?	—	истерически	заговорил	Василь	Васильич.	—

Ну	я	—	рядовой	научный	работник.	А	вы-то	как	просмотрели,	вы-то	что	ж,
не	видели?

—	Видели,	—	мрачно	сказал	Чубак,	—	да	только	все	мы	задним	умом
крепки.	 Ведь	 доверяли!	 И	 потом,	 мил,	 человек,	 они	 ж	 и	 действительных
гадов	брали.	Троцкистов,	вредителей.	Вот	хотя	бы…

Он	повел	глазами	в	дальний	угол	камеры.
—	 Вон,	 белобрысый,	 Анопов	 фамилия.	 Из	 гадов	 гад.	 Я	 б	 таких

стрелял,	не	то	что…
Они	смотрели	в	тот	угол,	на	белобрысого	спящего	человека	с	розовым,

во	 сне	 наивно-добродушным	 лицом.	 Никто	 не	 шевельнулся,	 но	 все	 семь
мысленно	отодвинулись	подальше.

—	На	сколько	он?
—	На	десять.
—	Да	что	ж	это	такое?	—	в	ярости	простонал	Гаевой.	—	И	почему	я



должен	рядом	с	ним?!	И	что	же	нам	теперь?..
—	А	ну,	дружок,	давай	без	истерик,	—	остановил	его	Чубак,	—	худо

нам.	Очень	худо.	Но	не	может	оно	не	раскрыться!	Есть	партия,	есть	народ.
Понимай	так:	попали	в	диверсию.	И	надо	продержаться.	Выстоять.

—	Но	ведь	сажали-то	нас	свои!	Свои!
—	Нет,	 не	 свои,	—	 отчеканил	Суровцев.	—	Вот	 эти,	 кто	 нас	 терзал,

фальшивки	стряпал.	Самые	из	самых	—	враги.
Голоса	снова	чуть	шелестели:
—	Но	маска-то	у	них	советская?
—	Попробуй	разоблачи	их	отсюда!
—	И	ведь	подумать	—	на	воле	не	знают!
Суровцев	тихо	проронил:
—	А	дети?
Теперь	 и	 дыхания	 не	 слышно	 было.	 Каждый	 видел	 свое,	 своих	 —

самых	дорогих.	Тех,	которые	должны	верить,	не	могут	не	верить,	но…	Что
они	думают?	Как	понимают?	И	дети…	Как	они	найдут	объяснение	позору,
случившемуся	 с	 отцом?	 Какими	 людьми	 вырастут,	 если	 будут	 знать,	 что
отца	 сгубили	 ни	 за	 что?	 А	 если	 поверят,	 что	 отец	 —	 враг,	 как	 жить
самому?..

—	 Не	 могут	 они	 не	 понять,	 —	 со	 слезами	 в	 голосе	 сказал	 Зыбин,
говоря	 «они»,	 но	 думая	 только	 об	 одной	 женщине,	 которая	 ждала	 его	 в
Кисловодске	первого	октября	—	и	не	дождалась.	—	Не	могут	они	поверить,
что	мы	сволочи,	враги!

—	 А	 ты	 не	 верил,	 когда	 других	 касалось?	 —	 со	 злостью	 перебил
Василь	 Васильич,	 и	 вся	 сдержанность	 интеллигента	 покинула	 его.	 —	 В
лучшем	случае	утешались:	лес	рубят	—	щепки	летят.	Так	вот,	мы	и	есть	те
щепки	—	груда	щепок	на	свалке!

—	Тишш-ше	ты…
—	Плевать.
—	А	как	дела	пошли!	—	вдруг	тихо	заговорил	Мятлев.	—	Год	от	году

лучше!	 Начинали	 —	 ведь	 не	 умели	 ничего.	 Посадили	 меня	 красным
директором,	я	ж	бухгалтера	как	огня	боялся,	инженер	заговорит	со	мной	о
технике	—	холодею.	А	научились	хозяйствовать!	Разобрались	во	всем	и	так
разворачиваться	 начали!	 Взять	 мой	 завод.	 Два	 новых	 корпуса	 начал
строить.	 Автоматику…	 Дворец	 культуры	 заложил.	 На	 этот	 год	 план	 —
почти	вдвое…

Он	протяжно	вздохнул,	зашептал	с	тоской:
—	Поверите,	 братцы,	 тоскую	о	нем,	 как	 о	 человеке.	Ночью	 снится	и

снится.	 И	 все	 тот	 же	 сон.	 Будто	 иду	 по	 заводу	 с	 какой-то	 авторитетной



комиссией	и	выкладываю	свои	самые	заветные	планы,	о	которых	пока	и	не
заикался.	А	они	все	записывают	и	говорят:	обязательно,	немедленно,	завтра
же	подайте	докладную	—	утвердим.	А	я	радуюсь,	и	удивляюсь,	и	где-то	в
глубине	 сознания	 понимаю,	 что	 это	—	 сон,	 а	 хватаюсь	 за	 него,	 чтоб	 не
проснуться.

Слышно	было,	как	он	заглатывает	слезы.
—	Напортачат	там	без	меня!
—	Психуешь,	дорогой,	—	сжав	его	плечо,	сказал	Чубак.	—	Какие	ж	мы

с	тобой	работники,	если	без	нас	все	развалится?	Вот	пришел	на	мое	место
Тетерин.	 Знаю	 я	 его.	 Сам	 и	 посылал	 на	 парткурсы	 при	 ЦК.	 Дельный
парень.

Он	 говорил	 спокойно,	 рассудительно.	А	 боль	 резанула	 по	 сердцу:	 на
черта	мне,	что	он	—	дельный!	Люди	избрали	меня,	сотни	дел	начаты	мною,
«наш	Чубак»	—	так	они	меня	называли,	они	любили	меня	—	и	я	их	любил
и	растил,	они	мне	нужны	—	и	я	им	нужен,	нужен!

Он	подавил	готовый	сорваться	крик	и	с	силой	сказал:
—	Народ	могуч.	Так	могуч,	что	и	это	выдюжит.	Мы	же	с	тобой	такие

пласты	подняли!	Сотни	тысяч	воспитали.	Вспомни,	вспомни,	каких	людей
мы	 год	 за	 годом	 в	 партию	 принимали.	 Ленинский	 призыв,	 ударники,
стахановцы,	 интеллигенция	 из	 рабочих	 и	 крестьян,	 плоть	 от	 плоти…
Неужто	ж	они	не	сумеют!

—	 Есть	 такая	 воинская	 команда,	 —	 вставил	 Суровцев,	 —	 сомкнуть
ряды!

—	Сомкнут!	—	прошептал	Гаевой	и	заплакал.	—	Сомкнут!	А	нас	и	не
вспомнят…

—	Врешь!	И	 в	 делах,	 и	 в	 людях	—	наше	 есть.	Имена	 сотрутся,	 а	 за
каждым	осталось	сделанное.

—	А	мы	тут	пока	—	сдохнем?
На	 это	 нечего	 было	 ответить.	 Но	 Суровцев	 сказал	 с	 присущей	 ему

аскетической	отрешенностью:
—	Мы	—	 это	 только	 мы.	 А	 вот	 сколько	 еще	 передышка	 продлится?

Ведь	войной	уже	пахнет…
Глубокое	молчание	сковало	всех.	Привычная	опасность,	которую	они

ощущали	 то	 сильнее,	 то	 слабее	 всю	 свою	 сознательную	 жизнь,	 эта
опасность	 встала	 перед	 ними	 —	 близкая,	 грозная,	 они	 увидели	 ее
предательское	 начало.	 Дети	 своего	 века,	 сызмала	 бойцы	 революционного
фронта,	они	привыкли	к	мысли	о	 том,	что	капитализм	не	уйдет	без	боя	с
исторической	 арены,	 что	 он	может	 снова	 попробовать	 сокрушить	 первую
страну	 социализма.	 Каждый	 на	 своем	 посту,	 они	 хранили	 боевую



готовность,	точно	зная,	что	и	как	делать,	если	грянет	час,	—	а	потому	и	не
подпускали	к	 сердцу	 страха.	Теперь,	 отринутые	от	 своей	партии	и	 своего
народа,	 сорванные	 с	 боевых	 постов,	 они	 почувствовали	 свое	 горькое
бессилие	и	ужаснулись.

Мятлев	пролепетал	совсем	по-детски:
—	Что	ж,	нас	и	воевать	не	пустят?
—	 Мы	 же	 «враги»,	 «опасные	 элементы»,	 —	 с	 издевкой	 напомнил

Гаевой.
Его	остановил	холодный	голос	Суровцева:
—	 А	 ты	 не	 злись.	 Может,	 это	 и	 пытаются	 сделать	 —	 смять	 нас,

превратить	в	озлобленное	ничтожество,	в	требуху,	уже	ни	на	что	не	годную.
—	Что?!	—	вскрикнул	Чубак,	подскакивая.
—	Тишш-ше…
Гаевой	приподнялся	и	сказал	с	неожиданной	у	него	силой:
—	 В	 требуху?!	 А	 вот	 не	 будет	 этого!	 Почувствую,	 что	 сволочью

становлюсь,	—	сам	себя!
Он	сдавил	себе	горло,	потом	провел	ладонями	по	лицу,	словно	смывая

воображаемую	грязь.
—	Когда	 начнешь	 становиться	 сволочью,	 поздно	 будет,	—	прозвучал

иронический	голос	Стадника.
И	тотчас	откликнулся	Суровцев:
—	 С	 партбилетом	 быть	 коммунистом	 легче,	 а	 ты	 вот	 теперь	 сумей

остаться	им.
Прошло	много	времени,	прежде	чем	раздался	внятный	шепот	Чубака:
—	Верить	нужно,	товарищи.	Верить	в	партию.	В	народ.	Остальное	от

нас	 пока	 не	 зависит.	 А	 вот	 кем	 мы	 выйдем	 отсюда	 —	 отщепенцами,
моральными	уродами	или	большевиками?	Это	 зависит	от	нас.	Это	 теперь
—	наша	партийная	работа.

Так	 он	 сказал,	 и	 товарищи	 потянулись	 к	 нему,	 как	 всегда	 тянулись	 к
нему	люди,	потому	что	он	продолжал	жить	и	 видел	—	даже	в	нынешнем
унижении	и	бездействии,	—	что	нужно	делать.

В	то	же	утро,	когда	на	безрадостном	рассвете	семь	товарищей	по	беде,
бодрствовавшие	 почти	 всю	 ночь,	 очнулись	 от	 окрика:	 «Вста-вай!
Становись!»,	 —	 в	 то	 же	 утро	 Светов	 проснулся	 в	 номере	 гостиницы
«Москва»	и,	сонно	улыбаясь,	поглядел	в	окно.

В	рассветных	лучах	розовели	стекла	нового	Телеграфа.	В	небе	над	ним
висел	тонюсенький	рожок	молодого	месяца.

Палька	до	хруста	в	костях	потянулся	и	решил,	что	спать	в	такое	утро



глупо,	 он	 сейчас	же	 вскочит	и	побежит	на	 улицу,	 пройдет	через	Красную
площадь	 и	 постоит	 у	 Мавзолея	 Ленина,	 выйдет	 на	 Москву-реку	 и
пройдется	 по	 набережной,	 а	 может,	 свернет	 в	 какой-нибудь	 незнакомый
переулок	и	 заговорит	с	первой	встречной	девушкой:	«Здравствуйте,	очень
здорово,	что	мы	встретились.	Доброе	утро!»	Она	удивится,	распахнет	свои
глазищи,	сияющие,	как	у	Клаши	Весненок,	—	кто	такой?	Почему?

Он	 вскочил	 и	 проделал	 самые	 трудные	 гимнастические	 упражнения.
Принял	 холодный	 душ.	Ух,	 до	 чего	 здорово!	На	 опытной	 станции	 нужно
устроить	душ	во	всех	домах.	Обязательно!	Как	ребята	выкрикивали,	сами
не	 веря	 в	 возможность	 такой	 роскоши,	—	 с	 ваннами,	 с	 балконами!	А	мы
возьмем	и	сделаем:	балконы,	цветы,	кафельные	плитки,	ванны	—	или	хотя
бы	душ.

Прогуляюсь,	 а	 потом	 позавтракаем	 и	 пойдем	 в	 наркомат.	 Теперь
договориться	по	всем	вопросам	будет	нетрудно	—	после	успеха	совещания!
Теперь	 и	 Бурмин	 станет	 покладистей,	 и	 осторожный	Клинский	 осмелеет.
Хорошо!	Вернусь	в	Донецк	—	ох	и	заверну	на	полный	разворот!

Оттого,	 что	 дела	 складывались	 хорошо	 и	 он	 сам	 был	 так	 счастливо
настроен,	мысли	обо	всем	трудном	и	неясном,	мешавшем	полноте	счастья,
стали	 по-новому	 отчетливы	 и	 жестки.	 Все,	 что	 я	 сам	 накрутил,	—	 вздор
нелепый	 вздор!	 Хватит	 болтаться	 неприкаянным,	 хватит	 цепенеть,	 когда
произносят	ту	фамилию,	—	что	мне	до	нее!	Есть	Клаша.	Мне	нужна	Клаша
—	 не	 на	 час,	 на	 жизнь.	 И	 нечего	 играть	 в	 благородство	 —	 это	 же
фальшивый	вздор,	никому	не	нужные	тонкости.	При	чем	тут	Степан	если
Клаша	 любит	меня,	 думает	 обо	мне,	—	 а	 она	 любит,	 и	 думает,	 и	ждет,	 и
Степе	не	легче	оттого,	что	я	благородничаю.	Я	так	и	скажу:	не	обижайся,
Сверчок,	ты	же	видишь	сам…	И	женюсь.	Прямо	с	поезда	пойду	в	горком
комсомола,	всех	вытолкаю	и	скажу:	вот	и	я,	Клашенька	к	тебе	и	за	тобой!..
А	она	покраснеет-покраснеет,	до	самых	корней	ее	белесых	волосиков,	это	у
нее	так	мило	получается…

Натягивая	пальто,	Палька	вышел	в	коридор.
Дверь	номера,	где	жил	Липатушка,	была	раскрыта	настежь.
—	…на	ближайший	самолет!	Очень	срочно!	—	кричал	Алымов.
Липатов	 сидел	 на	 кровати	 —	 босой,	 в	 нижней	 рубахе,	 кое-как

заправленной	в	брюки.
Саша	стоял	рядом	с	Алымовым,	глядя	ему	в	рот	и	стараясь	понять,	что

ему	отвечают.
Увидав	 Пальку,	 он	 глазами	 показал	 на	 стол,	 где	 белел	 листок

телеграммы:



Произошло	несчастье	погиб	инженер	Голь	ранены	Сверчков
и	Кузьменко	тчк	Выезжайте	немедленно	тчк
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Катерина	дежурила	около	Никиты	и	Степы	Сверчкова.
Обожженные	 руки	 Никиты	 уложены	 поверх	 одеяла	 двумя	 белыми

куклами,	 они	 ноют	 днем	 и	 ночью.	 А	 Степу	 и	 не	 видно,	 все	 лицо
забинтовано	 —	 при	 взрыве	 ему	 запорошило	 глаза	 угольной	 пылью,
ослепило	 пламенем…	 Навсегда?	 Или	 зрение	 спасут?	 Это	 выяснится
позднее,	в	Одессе,	у	знаменитого	Филатова.

Катерина	поила	обоих	из	чайничка,	кормила	с	ложечки,	рассказывала
им	о	Москве	и	читала	вслух.	Никите	было	легче,	чем	Степе,	по	Никита	все
время	 скулил	 и	 чертыхался.	 Только	 вечером,	 когда	 приходила	 Лелька,	 он
веселел,	 ласково	 смотрел	 на	 ее	 подурневшее,	 в	 желтых	 пятнах,
расплывшееся	лицо	и	шепотом	обсуждал	с	нею	свои	семейные	дела.

Старики	 Кузьменки	 уговаривали	 Лельку	 уйти	 с	 работы,	 чтоб
ухаживать	за	Никитой	и	не	переутомляться	перед	родами,	но	Лелька	стала
расчетлива:

—	 Что	 вы,	 декретный	 отпуск	 терять?	 Зарплату	 терять?	 Еще	 когда
Никитка	на	работу	пойдет!

Удивительно	вышло	с	Лелькой.	Ведь	как	невзлюбили	ее	старики,	в	дом
не	пускали,	а	теперь	души	не	чают.

И	Лелька	прилепилась	к	семье	Кузьменок:	приедет	с	работы	—	сразу
хватается	то	 за	мытье	полов,	 то	 за	 стирку,	 воды	принесет,	мусор	вынесет,
посуду	 перемоет.	 Только	 и	 слышится	 в	 доме	 «Мама,	 как	 вы	 скажете?»,
«Папа,	как	вам	лучше?..»

В	 больницу	 она	 прибегает	 прямо	 с	 работы,	 с	 порога	 тревожно
спрашивает:	 «Что	 Никита?»	 Переведет	 дух	 и	 входит	 к	 нему	 с	 веселым
видом;	ласкает,	утешает,	но	и	журит:

—	Чего	хнычешь?	Все	цело,	а	боль	пройдет.	Ты	же	герой,	ну	и	держись
героем!

Герой?..	 Катерина	 часто	 думает	 об	 этом.	 Казалось,	 наплевать	 ему	 на
все,	был	бы	заработок,	чтоб	жить	в	свое	удовольствие.	А	тут,	в	страшную
минуту,	когда	убило	Федю	Голь	и	ранило	Сверчка,	именно	Никита	рванулся
к	месту	 взрыва	 и	 перекрыл	 дутье,	 спасая	 станцию.	В	 «Донецкой	 правде»



так	 и	 написали:	 «Рискуя	 собой,	 молодой	 бурильщик	 Никита	 Кузьменко
героически…»

Вот	о	Степе	ничего	не	написали	—	Степа	отвечал	за	опыт,	за	технику
безопасности,	Степа	и	Федя	Голь.	Но	Федя	погиб.	Силой	взрыва	отбросило
его	 прочь	 от	 скважины,	 рваный	 кусок	 металла	 ударил	 вдогонку	 —	 в
голову…	 Степе	 обожгло	 и	 запорошило	 лицо,	 а	 Феде	—	 нет,	 он	 лежал	 в
гробу	как	живой.

Его	 мама,	 прилетевшая	 из	 Москвы,	 совсем	 еще	 молодая	 и	 очень	 на
него	похожая,	сидела	у	гроба	и	все	повторяла,	безнадежно:	«Мальчик	мой,
мальчик	мой…»

Маму	устроили	жить	у	Кузьменок.	Кузьминишна	ухаживала	за	нею	и
вместе	 с	 нею	 плакала.	 И	 у	 Кузьмичей,	 и	 у	 Катерины	 раскрылась
затянувшаяся	было	рана	—	вместе	с	Федей	они	снова	оплакивали	Вову…

Наверно,	не	так	томилась	бы	Катерина,	не	вернулось	бы	с	такой	силой
прежнее	горе,	если	бы	Алымов	был	рядом.	Почему	он	не	приехал?	Почему
именно	сейчас	его	нет?..

За	 последние	 месяцы	 Катерина	 оторвалась	 от	 всего,	 чем	 дорожила
раньше.	Жила	будто	в	опьянении	—	и	не	давала	себе	трезветь.	Алымов	увез
ее	 в	 Крым,	 к	 морю.	 Катерина	 впервые	 увидела	 море.	 Как	 во	 сне	—	 дом
обвит	 глициниями;	 засыпая,	 слышишь	 плеск	 волн.	 Сад	 —	 розовый
питомник,	целые	плантации	роз.	От	их	аромата	кружилась	голова.	И	рядом
Константин.	«Дай	мне	помолиться	на	тебя…»	Потом	Москва.	Две	комнаты
с	 ванной,	 называется:	 полулюкс.	Каждый	 вечер	—	театр	 или	прогулка	 по
Москве.	Придешь	усталая,	а	Константин	усаживает	в	кресло:	«Дай	я	сниму
твои	 туфли,	 ноженьки-то	 набегались…»	 Никогда	 с	 нею	 не	 было	 ничего
подобного.

А	в	эти	дни	—	без	него,	возле	чужого	горя	—	опомнилась,	вернулась
на	 землю.	 Родной	 поселок,	 родные	 люди,	 привычные	 отношения	 и
заботы…	 Горе	 снова	 сблизило	 ее	 с	 Кузьменками,	 Никита	 снова	 стал
братишкой.	И	Степа	Сверчков	—	приятель	детства,	поселковый	дружок	—
ближе	родного…

У	 Степы	 —	 адские	 боли.	 Каждые	 два-три	 дня	 его	 оперируют	 —
вынимают	из	глаз	кусочки	угля.	Хирург	говорит	—	Сверчков	поразительно
вынослив.	Когда	его	навещают,	он	еще	и	шутит:	«Райская	жизнь,	вкусное
прямо	в	рот	кладут,	только	глотай!»	Ничего	не	видит,	а	все	улавливает.

—	Мама,	зачем	плачешь?	Я	ж	вижу.
—	Чего	мнешься,	Павел?	Неприятности	меня	ждут,	да?
Катерина	знает,	что	неприятности	от	Степы	отвели,	Палька	все	взял	на

себя,	как	главный	инженер.	Степе	этого	не	сказали,	он	взбунтовался	бы.



Степа	 радовался	 посетителям,	 меньше	 всех	 —	 Пальке.	 И	 Катерина
догадывалась	почему.	Вот	и	 теперь	Клаша	Весненок	 ежедневно	навещает
Степу,	 а	 сама	 поглядывает	 на	 дверь.	 По	 странному	 совпадению	 она
приходит	в	те	часы,	когда	бывает	в	больнице	Светов.	И	Степа	все	понимает.
Однажды	Палька	не	пришел,	Клаша	все	томилась	и	на	дверь	поглядывала.
Степа	не	мог	видеть	этого,	но	вдруг	сказал:

—	 Павел	 сегодня	 не	 придет,	 на	 станции	 партсобрание.	 Ты	 иди,
Клашенька,	мне	поспать	хочется.

Спал	 он	 или	 нет?	 Когда	 Катерина	 подошла	 поправить	 одеяло,	 он
движением	руки	попросил	ее	наклониться	и	прошептал:

—	Она	ж	его	любит.	Скажи	ты	этому	дураку.
—	Что	ты	выдумываешь,	Степа!
—	Ах,	перестань.	Глупо	же!	Скажи	им.	Скажи.	Пусть.
Нет	 уж,	 решила	Катерина,	 чему	 быть,	 того	 не	миновать,	 но	 я	 в	 этом

деле	не	помощник.
Сидя	 возле	 Сверчка,	 Катерина	 думала,	 думала.	 Как	 раскрывается	 в

беде	 душевное	 богатство	 человека!	 Был	 Степка	 и	 Степка,	 как-то	 не
принимали	 всерьез	 ни	 его	 самого,	 ни	 его	 любовь.	 А	 он	—	 вон	 какой!	 И
Маркуша	—	сразу	после	взрыва	принял	на	себя	обязанности	руководителя
станции,	они	вдвоем	с	Леней	Коротких	работали	день	и	ночь,	не	считались,
кому	 что	 поручено,	 не	 боялись	 ответственности.	 Саша,	 Липатушка	 и
Палька	изучают	причины	взрыва,	налаживают	процесс	—	и	тоже	не	боятся
ни	 риска,	 ни	 ответственности.	 Когда	 снова	 подавали	 кислород	 (а	 он	 и
вызвал	взрыв),	Палька	стоял	один	на	том	самом	месте,	где	стояли	в	минуту
взрыва	Федя	и	Сверчок.	И	все	знали	—	иначе	он	не	может.

Катерина	 понимала	 брата,	 понимала	 его	 товарищей	—	 иначе	 они	 не
могут.	Из	всех	близких	ей	людей	она	не	понимала	одного,	ставшего	самым
близким,	—	Алымова.	Что	же	он-то	за	человек?	И	почему	он	не	приехал?

В	то	утро	они	собирались	второпях,	все	были	взволнованы,	Алымов	не
отходил	от	телефона,	добывал	билеты	на	самолет,	кого-то	вызывал,	кому-то
угрожал.

Катерина	была	уверена,	что	он	летит	с	ними,	только	перед	отъездом	в
аэропорт	 выяснилось	 —	 остается.	 Крепко	 обняв	 ее,	 он	 сказал
срывающимся	голосом:

—	Не	скучай	и	не	забывай,	слышишь?	Сейчас	такая	минута,	когда	все
решиться	может!	Все!

Она	не	поняла,	что	именно.
В	самолете	спросила	у	Саши,	почему	не	поехал	Алымов.
—	Дипломатия	—	кто	кого	съест,	—	неожиданно	грубо	ответил	Саша	и



отвернулся.
Катерина	 вспоминала	 все,	 что	 случайно	 слышала	 от	 Алымова	 и	 от

брата,	 вспоминала	 странную	 сцену	 в	 гостинице	 между	 Алымовым	 и
Олесовым:	 было	 очень	 рано	 часов	 семь	 утра,	 все	 сбились	 в	 номере
Липатова,	 туда	 же	 примчался	 Олесов,	 оповещенный	 о	 телеграмме.	 Люба
плакала:	 Никита	 тяжело	 ранен	 —	 может	 быть,	 умирает…	 Катерина
успокаивала	Любу	как	умела,	когда	до	ее	слуха	дошел	раздраженный	крик
Алымова:

—	Тогда	и	я	не	поеду!	Вы	меня	не	проведете!
Олесов	был	очень	бледен,	он	сказал	задыхаясь:
—	Следовало	ждать.
—	Будет	вам!	—	вмешался	Липатов.	—	Константин	Павлович,	полчаса

прошло,	звоните	в	Аэрофлот.
Что	 означала	 перепалка	 между	 директором	 Углегаза	 и	 его

заместителем?	В	чем	Олесов	хотел	«провести»	Алымова?	Чего	«следовало
ждать»?

По	отрывистым	замечаниям	Алымова	Катерина	знала,	что	он	не	любит
директора	 и	 хочет,	 чтоб	Олесова	 сняли.	 Палька	 тоже	 не	 раз	 говорил,	 что
Олесов	—	тюфяк,	«и	вашим,	и	нашим».	Вероятно,	Константин	мечтал	стать
директором	Углегаза.	Катерина	понимала	это	желание:	ведь	не	только	в	том
причина,	что	он	честолюбив,	—	ему	хочется	более	смелых	действий,	более
решительной	борьбы	за	расширение	работ.	Но	может	ли	быть,	что	Алымов
намерен	воспользоваться	несчастьем,	чтобы	добиться	своего?..

Все	 последние	 месяцы	 она	 не	 давала	 себе	 задумываться.	 Не	 хотела
задумываться	 и	 спасалась	 от	 невеселых	 мыслей	 возле	 Алымова.	 Люба
сказала:	«Ты	какая-то	упоенная».	Да,	она	упивалась	этой	любовью.	Не	будь
такой	 разницы	 в	 возрасте,	 все,	 наверно,	 сложилось	 бы	 проще,
естественней,	 она	 не	 чувствовала	 бы	 себя	 с	 Алымовым	 стесненно,	 как	 с
чужим.	 Не	 будь	 он	 таким	 нервным	 и	—	 часто	—	 злым,	 они	 сумели	 бы
дружить,	откровенней	делиться	всем…	Но	об	этом	Катерина	тоже	не	хотела
думать,	так	же	как	не	хотела	заглядывать	в	будущее.

Пальку	 волновало,	 что	 у	 Алымова	 в	 Москве	 семья.	 Катерина
отмахивалась	 и	 от	 этого.	Ведь	 разошлись	 давно,	 какое	 ей	 дело?	Сыну	 он
помогает,	 и	 хорошо.	 Когда	 она	 переедет	 в	 Москву,	 нужно	 будет
познакомиться	с	сыном.	Если	переедет…

Ни	 мама,	 ни	 Кузьменки	 не	 хотели	 отдавать	 ей	 дочку.	 Кузьминишна
прямо	 бухнула:	 «С	 этим	 идолом?	 Не	 отпущу!»	 Константин	 привозил
множество	 игрушек,	 но	 разражался,	 если	 Катерина	 при	 нем	 возилась	 с
дочкой.	Уехать	без	Светланки?	Ни	за	что!



В	 первые	 недели	 их	 близости	 Катерине	 казалось,	 что	 Алымов
становится	добрей,	мягче.	Он	уступал	ей.	Старался	не	ругаться	при	ней…
Наконец	 в	 тот	 недобрый	 вечер	 он	 закричал	 и	 на	 нее!	 Правда,	 он
приревновал…	 Приревновав,	 наивно	 старался	 возбудить	 ее	 ревность,
любезничая	 с	 дочкой	 Катенина.	 А	 потом,	 ночью,	 целовал	 ей	 ноги	 и
бормотал,	как	в	бреду:	«Я	тебя	никогда	не	обижу,	никогда,	никогда!»

Но	все-таки	и	ей	он	крикнул:
—	Хватит	воспитывать,	надоело!
Значит,	и	с	нею	он	может	быть	груб?..
Катерина	удивлялась	самой	себе	—	как	легко	она	согласилась	бросить

работу,	 стоило	 Алымову	 попросить!	 Как	 будто	 выхватила	 у	 жизни
передышку…	 Разом	 кинула	 все,	 как	 в	 сон	 окунулась,	 —	 Крым,	 потом
Москва…

Ничего	 не	 сказав	 Алымову,	 она	 все	 же	 договорилась	 на	 шахте,	 что
уходит	временно,	—	где-то	в	подсознании	ощущала,	что	ничто	в	жизни	не
переменится	 и	 она	 не	 сошла	 с	 выбранной	 дороги,	 а	 только	 повременила,
переводя	 дух.	 Урывками,	 кое-как	 продолжала	 заниматься	 делами	 в
шахткоме	 и	 готовилась	 к	 экзаменам	 в	 заочном	 институте.	 Но	 прежней
увлеченности	не	было.

Теперь,	 впервые	 за	много	недель	раздумывая	о	 самой	себе,	Катерина
поняла:	когда	Кузьмич	сообщил	об	аресте	Чубака,	в	ней	надломилось	что-
то	 важное.	 Она	 потеряла	 уверенность	 и	 ясность.	 Надо	 было	 до	 конца
разобраться	в	мучительном	и	непонятном,	а	она	прижмурилась,	отстранила
тяжелые	мысли,	с	головой	погрузилась	в	бабьи	чувства…

И	вот	спустя	полгода	вернулась	в	привычную	жизнь	и	не	нашла	ни	в
ней,	 ни	 в	 самой	 себе	 того,	 что	 так	жарко	 грело	 раньше.	Старательно,	 как
виноватая,	 возится	 с	 дочкой,	 дежурит	 возле	 Никиты	 и	 Сверчка,	 зубрит
политэкономию,	разбирает	заявления	о	жилье,	о	ссудах	—	и	не	знает,	что
будет	завтра,	что	за	человек	ворвался	в	ее	жизнь,	на	горе	или	на	радость,	и
почему	этого	человека	нет	 сейчас	рядом,	и	как	ей	снова	обрести	ясность,
без	которой	она	не	может	быть	сама	собой.

Это	 продолжалось	 всего	 несколько	 минут.	 Он	 истошно	 заорал	 на
Липатова,	сунувшегося	было	к	нему,	и	остался	один	у	головки	скважины.
Положил	 ладони	 на	 штурвал,	 в	 последний	 раз	 искоса	 поглядел	 на
товарищей	 сгрудившихся	 поодаль,	 на	 окно	 пульта	 управления,	 где	 белым
пятном	 виднелось	 лицо	 Саши,	 а	 затем	 перевел	 глаза	 на	 приборы	 и	 еще
мгновение	помедлил,	решая,	какой	глаз	прикрыть	и	сохранить	в	случае…

Именно	сейчас	он	совершенно	отчетливо	увидел,	как	все	произошло	в



тот	 раз.	 Конечно,	 Федя	 Голь	 и	 Степа	 учитывали,	 что	 на	 совещании	 идут
разговоры	 о	 перспективах	 дела,	 и	 хотели	 поддержать	 нас	 вестью	 о
возможности	получения	 технологического	 газа,	 который	мог	 бы	 заменить
кокс	в	металлургии.

Опыт	намечалось	провести	после	совещания.	Федя	Голь	со	Сверчком
решили	 не	 ждать.	 Все	 было	 продумано	 и	 как	 будто	 рассчитано.
Повышенная	концентрация	кислорода,	задутая	в	зону	высших	температур,
то	есть	в	район	газоотводящей	скважины,	создаст	процесс,	при	котором	газ
будет	насыщен	водородом	и	окисью	углерода	и	почти	избавлен	от	метана.
Вероятно,	Федя	и	Сверчок	подумали	о	возможностях	взрыва,	по	ведь	дутье
с	 меньшей	 концентрацией	 кислорода	 подавалось	 много	 раз,	 было	 уже
установлено,	 что	 в	 подземном	 процессе	 образуются	 водяные	 пары	 от
испарения	подземных	вод,	а	они	делают	газ	менее	взрывоопасным,	—	ну,
получаются	хлопки,	их	бывало	много,	их	перестали	бояться…

Вот	так	же,	как	сейчас	он	сам,	Сверчок	подошел	к	головке	скважины	и
взялся	 за	 штурвал.	 Рядом	 стоял	 Федя.	 Переговариваясь	 с	 Федей,	 Степа
начал	 крутить	 штурвал	 влево…	 Может	 быть,	 он	 сказал:	 «То-то	 наши
обрадуются!»	или	«Сразу	же	пошлем	телеграмму»…

Только	что	произвели	реверсию.	Газ	пошел	через	другую	скважину,	а	в
эту	 ринулась	 под	 давлением	 струя	 воздуха,	 обогащенного	 кислородом.
Восемьдесят	процентов	кислорода	—	такой	концентрации	еще	никогда	не
пробовали!	 В	 раскаленной	 до	 полутора	 тысяч	 градусов	 подземной	 зоне
процесс	соединения	кислорода	с	 горючими	компонентами	газа	—	окисью
углерода,	водородом	и	метаном	—	произошел	в	какую-то	тысячную	долю
секунды…

Вся	сила	взрыва	пришлась	на	головку	скважины	—	под	землей	деться
некуда.	Фонтан	горящего	газа,	смешанного	с	еще	не	сгоревшими	кусочками
угля,	ринулся	вверх,	сорвал	и	откинул	на	десятки	метров	головку,	разрывая
металл,	 как	 картон…	 Дунул	 в	 лицо	 Сверчка,	 отшвырнул	 на	 несколько
метров	 Федю…	 И	 пошел	 полыхать,	 разбрасывая	 огненные	 брызги,
закидывая	 горящие	 уголья	 на	 крыши	 зданий	 и	 за	 колючую	 проволоку,
ограждавшую	бочки	с	бензином	и	смазочными	маслами.

Палька	 отчетливо	 увидел	 все	 это	 и	 даже	 физически	 ощутил	 силу
рванувшейся	из-под	земли	струн,	злобный,	обжигающий	удар	по	глазам,	по
лицу…

Прикрыв	 один	 глаз	 (он	 так	 и	 не	 вспомнил	 потом,	 который),	 он	 сжал
руками	штурвал	и	начал	крутить	его	влево.

Задвижка	 медленно	 открылась,	 пропуская	 в	 трубу	 водяной	 пар.
Слышно	 было,	 как	 он	 там	шипит	 и	 словно	 приговаривает,	 пришептывая:



«Расчищаю,	очищаю…»
Палька	 отключил	 пар	 и	 включил	 кислородное	 дутье.	 Осторожно.

Сперва	 обычную	 концентрацию	—	 двадцать	 пять	 процентов,	 потом	—	 с
каждой	минутой	—	увеличивая	содержание	кислорода.

Одним	глазом	он	все	время	видел	показания	прибора:
Шестьдесят	пять…
Семьдесят…
Семьдесят	пять…
Восемьдесят!
Саша	 прав	 —	 теоретически	 взрыв	 не	 исключается,	 поскольку

пиросернистые	 соединения	могли	 образоваться	 на	 стенках	 труб,	 упасть	 в
нижнюю	часть	скважины,	загореться	в	воздухе…

Все	дело	в	том,	что	с	газом	нужно	обращаться	деликатно.	Не	на	ты,	а
на	вы.

Прислушался	—	ровное	гудение.
—	Хорош!	—	крикнул	он	и	медленно	пошел	прочь,	мельком	заметив,

что	ноги	стали	ватными,	а	лоб	и	шея	—	в	поту.
—	Вот	в	чем	и	была	ошибка,	—	сказал	он	Липатову.	—	Надо	сперва

продувать	паром	и	затем	подавать	дутье	постепенно.
Они	 пошли	 к	 Саше,	 на	 пульт	 управления,	 и	 занялись	 показателями

процесса,	не	считая	нужным	возвращаться	к	тому,	что	пережили.
—	А	 Никита	—	 молодец!	—	 в	 середине	 обсуждения	 сказал	 Палька.

Теперь	 ему	 ясно	 представилось,	 как	 из	 группы	 растерявшихся	 людей
выбежал	 Никита,	 как	 он	 пробежал	 мимо	 убитого	 Феди	 Голь,	 мимо
ослепшего	 Сверчкова,	 пригнув	 голову	 под	 огненными	 брызгами.	 Как	 он
глотнул	воздуха	побольше,	бросился	в	огонь,	схватился	голыми	руками	за
нагревшийся	 штурвал	 и	 начал	 крутить	 его	 вправо,	 вправо,	 вправо,
перекрывая	дутье…

—	Ого,	вот	это	показатели!	—	воскликнул	Саша,	не	отрывавший	глаз
от	самописцев.

Палька	 кинул	 взгляд	 на	 показания,	 улыбнулся	 и	 притянул	 к	 себе
графин.

Стакан	 куда-то	 запропастился,	 он	 начал	 пить	 из	 горлышка.	 Вода
стекала	по	подбородку,	горлышко	было	неудобное.	Но	он	выпил	всю	воду,
сколько	ее	было.

—	 Схожу	 к	 ребятам,	 расскажу,	 —	 вслух	 подумал	 он.	 —	 Сверчок
обрадуется.

Больница	всегда	внушала	ему	страх,	а	теперь	—	больше,	чем	обычно.
Белая	 безглазая	 мумия,	 лежавшая	 на	 одной	 из	 коек,	 заставляла	 его



содрогаться	от	ужаса	и	жалости.
Выдержка	Сверчка,	его	оживленный	голос	были	непостижимы.	Палька

не	знал,	как	держаться	с	ним,	—	проявлять	сочувствие	или	делать	вид,	что
все	в	порядке.

Инстинктом	 он	 выбрал	 лучшее	 —	 докладывал	 обо	 всем,	 что
происходило	 на	 опытной	 станции.	 Никиту	 это	 не	 интересовало.	 Работает
станция,	и	ладно,	только	взрывов	больше	не	устраивайте.	А	Сверчку	нужно
было	 знать	 все,	 Палька	 отчитывался	 перед	 ним,	 как	 перед	 дотошным
начальством,	 по	 всем	 показателям.	Сверчок	 имел	 на	 это	 право.	И	Палька
заставлял	себя	приходить	ежедневно.

Здесь	он	встречался	с	Клашей.
Решение,	 принятое	 ранним	 утром	 в	 Москве,	 оказалось

легкомысленным	и	несбыточным.	Но	именно	потому,	что	теперь	об	этом	и
думать	было	стыдно,	мысли	о	Клаше	стали	неудержимы,	они	всегда	были	с
ним,	 тревожа	 и	 мучая,	 и	 нужны	 были	 все	 силы,	 чтобы	 держаться,
держаться,	держаться…

Поняв,	 в	 какие	 часы	 бывает	 Клаша,	 он	 переменил	 час,	 но	 и	 Клаша
переменила	—	так	уж	выходило,	что	они	сталкивались	у	постели	Сверчка.
В	 такие	 минуты	 Сверчок	 держался	 еще	 веселей	 —	 до	 ужаса.	 Палька
спешил	 уйти,	 оставить	 Клашу	 с	 ним	 вдвоем.	 Но	 Сверчок	 говорил
дребезжащим	голосом:

—	 Ну,	 чего	 спешишь?	 Я	 теперь	 провожатый	 плохой.	 Будь	 другом,
проводи	Клашеньку,	ведь	темнеет	уже!

Откуда	он	знал,	что	темнеет?
—	Я	еще	не	собираюсь	уходить,	Степа,	—	говорила	Клаша,	—	чего	ты

меня	торопишь?
—	Сейчас	начнутся	вечерние	процедуры,	тебя	выгонят.
Они	 уходили	 вдвоем	 и	шли	 по	 сумеречным	 улицам,	 сохраняя	 между

собою	 дистанцию	 в	 добрый	 метр.	 Они	 говорили	 о	 Сверчке,	 обсуждали,
поможет	ли	ему	Филатов.

И	однажды	Клаша	сказала,	опустив	голову:
—	Если	он	ослепнет,	я	его	не	оставлю.
После	 этого	 они	 долго	 молчали.	 Наконец	 Палька	 спросил	 самым

безразличным	тоном,	на	какой	был	способен:
—	У	вас	все	уже	было	решено?
—	 Нет,	 —	 быстро	 ответила	 Клаша.	 —	 И	 не	 могло	 быть	 решено.	 Я

сказала	—	если.
—	Степа	не	тот	парень,	чтоб	принять	жертву.
—	Он	никогда	не	почувствует	жертвы.	И	с	ним	всякая	девушка…	Он



такой	хороший!..
—	Да,	—	подтвердил	Палька.
Они	подошли	к	 ее	дому.	Несколько	метров	от	угла	до	 ее	двери	были

самыми	трудными.	Палька	заставлял	себя	не	замедлять	шаги,	не	топтаться
на	 месте,	 а	 дружелюбно	 попрощаться	 и	 уйти.	 Обычно	 это	 удавалось,	 но
сегодня,	 чтобы	 отвлечься	 от	 того	 разговора,	 он	 начал	 рассказывать	 ей	 о
московских	друзьях,	о	стихах	поэта	Тихонова…

—	Я	знаю	их,	—	сказала	Клаша.	—	«А	ты	забыл,	что	хмур	и	сед	и	что
тебе	не	двадцать	лет…»

И	тогда	он	сказал:
—	Но	нам-то	двадцать!	Давай	прогуляемся	немного.
—	Мне	еще	к	семинару	готовиться,	—	ответила	Клаша,	—	и	прошла

мимо	 дома,	 припоминая	 разные	 стихи,	 и	 произнесла	 две	 изумительные
строчки:

Так	мужество	по-новому	встает,
Когда	к	нему	приходит	испытанье.

Рассказать	бы	ей,	как	он	недавно	стоял	один	возле	скважины,	положив
руки	 на	 штурвал	 и	 зная,	 что	 держит	 в	 руке	 жизнь	 или	 смерть…	 Нет,
получится	похвальба.

Они	 еще	 долго	 бродили	 по	 тихим	 улицам,	 открывая	 все	 новые
совпадения	вкусов	и	мыслей.

Прощаясь,	он	спросил:
—	Ты	когда	завтра	придешь?
—	Как	всегда.	А	ты?
—	И	я.
Но	 на	 следующий	 день	 он	 не	 увидел	Клашу.	 Сверчок	 как	 бы	между

прочим	сообщил,	что	она	приходила	днем	и	читала	вслух.
Палька	вышел	с	ощущением	пустоты.	Прошел	мимо	ее	дома	—	в	окне

не	было	 света.	 Занята	 вечером?	Нет,	не	 захотела.	Из-за	Степы.	Но	 это	же
невозможно!	После	вчерашнего	вечера	он	твердо	знал,	что	это	невозможно.

Подходя	 к	 своей	 калитке,	 он	 услышал	 в	 палисаднике	 два	 детских
голоса	 —	 ломкий,	 захлебывающийся	 голос	 Кузьки	 и	 другой,	 звонкий,	 с
замираниями.

—	…А	оно	ка-ак	ахнет!	Ка-ак	рванет	из-под	земли!	Всю	надстройку	на
полкилометра	кинуло!

—	А	он?



—	А	он	кинулся	прямо	в	огонь,	хвать	за	рычаг	—	и	отключил	дутье.
Руки	—	как	нет	их,	все	сквозь	прожжены!

—	А	иначе	все	взорвалось	бы?
—	Все!
Звонкий	голосок	сказал	с	непреклонной	убежденностью:
—	Он	самый	замечательный,	я	еще	тогда	видела.
Палька	узнал	этот	непреклонный	голосок.	Но	откуда	она	—	здесь?
Две	фигурки	поднялись	ему	навстречу	со	скамьи.
—	 Здравствуйте,	 Павел	 Кириллович,	—	 тоном	 воспитанной	 девочки

произнесла	Галя	Русаковская	и	вытянула	из	кармана	маленький	душистый
конверт.	—	Мама	прислала.

—	Ничего	не	понимаю.	Откуда	вы	здесь	взялись?
—	А	мы	с	папой.	На	защиту	и	консультации.
—	И	 ты	 на	 защиту	 и	 консультации?	 Тебе,	 по-моему,	 в	школу	 ходить

полагается.	 —	 Палька	 разглядывал	 конверт	 и	 принюхивался	 к	 запаху
знакомых	духов.	—	И	надолго	вы	сюда?

—	На	пять	дней.	А	меня	взяли,	потому	что	бабушка	со	мной	не	может
справиться.

—	Похоже.	А	ну,	Кузь,	проводи	эту	девицу	до	трамвая!
Галя	 чинно	 попрощалась,	 как	 полагается	 образцовой	 девочке,	 но

выбралась	 из	 палисадника	 по-своему:	 не	 в	 калитку,	 а	 через	 нее.	 Судя	 по
удаляющимся	голосам,	к	трамваю	они	не	спешили.

Павел	 Кириллович!	 Мне	 нужно	 вас	 видеть!	 Буду	 ждать	 в
сквере	 возле	 театра	 от	 восьми	 до	 половины	 девятого.	 Надеюсь,
вы	меня	узнаете?

Т.	Н.

Было	 без	 четверти	 восемь.	 Если	 удачно	 попасть	 на	 трамвай,	 можно
поспеть	до	половины	девятого…	Но	зачем?

Приехала	 на	 пять	 дней,	 заскучала	 возле	 ученого	 мужа	 и	 вздумала
возобновить	 старый	 флирт?	 Дудки!	 В	 сквере	 возле	 театра	 нас	 не	 будет.
Можете	злиться	сколько	угодно,	а	мы	займемся	делом.	Где	у	меня	старый
учебник	сопромата?..

Сегодня	 утром	 Маркуша	 предложил	 ставить	 на	 головках	 скважин
заглушки.	 Как	 это	 говорил	 профессор-сопроматчик:	 «При	 приложении
усилия	 рвется	 там,	 где	 тонко»?	 Маркуша	 сказал:	 «Значит,	 давай	 сами
создадим	это	„тонко“;	пусть	рвется	там,	где	нам	выгодно.	На	верху	головки



поставим	 тонкую	 заглушку	 из	 менее	 прочного	 материала,	 скажем,	 из
алюминия	или	дюраля».

Палька	 разыскал	 потертый	 учебник,	 нашел	 таблицы	 сопротивления
материалов.	Сопротивление	на	разрыв	у	алюминия	намного	меньше,	чем	у
железа…

Он	 припомнил,	 как	 студентами	 они	 испытывали	 на	 разрыв	 на
специальном	прессе	разные	материалы.	Зажатый	в	кулаках	столбик	металла
недвижим,	а	стрелки	подскакивают	выше,	выше,	выше	и	—	трак!

Он	думал	именно	об	этом,	но	перед	глазами	вдруг	возникла	женщина	в
черном	облегающем	пальто,	в	маленькой	шляпке,	открывающей	волнистые
рыжие	 волосы.	 Такая,	 какой	 она	 была	 однажды	 на	 московской	 улице,	—
небрежно	 простилась	 и	 вошла	 в	 трамвай,	 даже	 взгляда	 не	 бросила.	 А
теперь	ходит,	ждет.

—	Павлуша,	ужинать!
Мать	сунулась	в	дверь,	он	огрызнулся:
—	Ты	же	видишь,	я	работаю.	Сколько	раз	просил	—	не	сбивай!
Половина	 девятого.	 Она	 ходит	 по	 круговой	 дорожке,	 прикидываясь,

что	никого	не	ждет.	Каблучки	столбиками,	при	каждом	шаге	пристукивают.
Ну	и	пусть	ходит,	пристукивает.

Занятно,	как	все	улетучивается!	Год	назад	помчался	бы	опрометью…
Четверть	десятого.	До	чего	душно	в	комнате!
Он	вышел	на	крыльцо,	закурил,	понаблюдал,	как	из-за	копра	вылезает

скошенная	 набок	 луна.	 Совсем	 недавно,	 ранним	 утром	 в	 Москве,	 над
Телеграфом,	висел	тонюсенький	бледный	рожок.	А	теперь	вон	она	какая…
Еще	один-два	дня,	и	округлится	совсем,	как	в	ту	давнюю	ночь	в	степи…

Когда	 он	 вернулся	 в	 комнату,	 было	 без	 двадцати	 трех	 десять.	 Даже
если	 бежать	 бегом	 к	 трамваю	 и	 от	 трамвая,	 доберешься	 до	 сквера	 в
одиннадцатом	 часу.	 Она	 давным-давно	 ушла.	 Готовит	 супругу	 ужин,	 от
злости	бренчит	посудой.

Ночь	холодная,	а	в	комнате	нечем	дышать.
Он	 нажал	 на	 разбухшие	 створки	 окна	 и	 распахнул	 их	 —	 прямо	 в

темноту,	 пронизанную	 косыми	 полосами	 лунного	 света.	 И	 в	 этом	 свете
увидел	 ее,	 как	 живую,	 —	 голубоватая	 от	 луны,	 стоит	 за	 калиткой	 и
улыбается.	Почудится	же	такое!

Но	она	не	собиралась	исчезать.	Она	открыла	калитку,	нащупав	рукой
щеколду,	и	зашагала	к	нему	сквозь	полосы	лунного	света,	заложив	руки	в
карманы	 широкого	 светлого	 пальто,	 пригнув	 голову	 в	 светлой	 шапочке,
похожей	на	шлем.

—	Почему	 вы	 не	 пришли?	—	 спросила	 она	 так,	 будто	 они	 виделись



вчера	или	сегодня	днем.	—	Я	ждала	вас	больше	часу.	Дайте	же	руку!	—	Она
запросто	 перебралась	 через	 подоконник.	 —	 У	 вас	 такое	 лицо,	 словно	 я
спустилась	к	вам	с	луны	по	веревочной	лестнице.

У	 нее	 был	 очень	 деловой	 вид	 —	 в	 шлеме,	 руки	 в	 карманах.	 А	 он
никогда	 еще	 не	 терял	 дара	 речи	 так	 безнадежно,	 никогда	 не	 был	 так
неуклюж.

Татьяна	 Николаевна	 сама	 прикрыла	 створку	 окна,	 села	 у	 стола,
свободно	положив	ногу	на	ногу.

—	Так	почему	же	вы	не	пришли?
Из	всех	возможных	ответов	он	выбрал	самый	нелепый:
—	Я	все	равно,	вероятно,	не	успел	бы.
—	 Допустим!	 Так	 вот,	 милый,	 безукоризненно	 вежливый	 Палька

Светов!	 Известно	 вам	 —	 или	 неизвестно,	 —	 что	 послезавтра	 к	 вам
приезжает	разгромная	комиссия	наркомата?

—	Н-нет.
—	 Приезжает.	 Насколько	 я	 поняла,	 отвратительная	 по	 составу	 и	 по

цели.	Олега	Владимировича	тоже	включили,	узнав,	что	он	будет	в	Донецке.
Это	было	настолько	серьезно,	что	он	сразу	забыл	смущение.
—	Вы	не	слыхали,	Татьяна	Николаевна,	кто	там	еще?
—	 Слыхала	 и	 постаралась	 запомнить:	 кроме	 Олега	 Владимировича,

там	профессора	Вадецкий	и	Цильштейн,	инженер	Катенин	—	его	взяли	как
специалиста	 по	 технике	 безопасности.	 Здесь	 к	 ним	 подключатся	местные
профессора.	Во	главе	—	новый	замнаркома	Клинский.

—	Так.	А	цель?
—	Как	я	поняла,	они	хотят	сменить	руководство	станции	и	отдать	вас

под	суд	в	связи	с	этой…	с	этим	несчастьем.
—	Судить	и	надо,	—	 грустно	 сказал	 он.	—	Федю	Голь	 уже	никто	не

вернет.	А	Сверчков…	если	он	останется	слепым	—	разве	я	сам	себе	прощу?
Татьяна	Николаевна	встала	и	погладила	его	по	волосам.
—	Этого	можно	было	избежать?
—	 Нет.	 То	 есть…	 Теперь-то	 мы	 знаем,	 что	 нужно	 сперва	 продувать

паром.	На	днях	я	повторил	ту	же	операцию,	и	все	сошло	хорошо.
—	Повторили?
—	А	что	было	делать?	Когда	идет	опыт,	без	риска	нельзя.
—	Вы…	сами?!
—	Что	же,	по-вашему,	рабочего	послать,	а	самому	спрятаться?	Новую

прививку	врачи	испытывают	на	себе.	Иной	раз	и	помирают.
Она	 снова	 провела	 рукой	 по	 его	 волосам,	 навертела	 на	 палец	 и

подергала	ту	прядь,	что	всегда	выбивалась	на	висок.



—	Мне	пора.	Выходить	будем	через	окно?
Перелезая	 через	 подоконник,	 она	 не	 забыла	 показать	 свои	 красивые

ноги.	 И	 пошла	 впереди	 него,	 руки	 в	 карманах.	 Луна	 посверкивала	 в	 ее
волосах.

Она	снова	была	—	ненаглядная.	Ненаглядная,	которая	пришла	к	нему
сама.

Он	придержал	калитку.
—	Скажите…	почему	вы	пришли?	Я	поступил	как	последний	хам,	вы

прождали	час	—	и	пришли.	Почему?
На	 ее	 голубоватом	 лице	 промелькнуло	 знакомое	 выражение	 не	 то

ласки,	не	то	насмешки.
—	Я	бываю	легкомысленной…	но	я	ненавижу	подлость.	Я	подумала,

что	 за	 сутки	 вы	 как-то	 подготовитесь.	 И	 если	 нужно	 подсказать	 Олегу
Владимировичу…

—	Пусть	будет	объективен	и	честен,	вот	и	весь	подсказ!
—	Честности	его	учить	не	надо.	Но	бывает,	что	нужно	понять	какие-то

хитрые	ходы	и	неизвестные	обстоятельства…
Нет,	он	и	теперь	не	хотел	ни	в	чем	зависеть	от	ее	мужа,	какие	бы	ни

грозили	хитрые	ходы.
Он	отпустил	калитку	—	и	она	быстро	зашагала	по	улице.	Ему	всегда

нравилась	 ее	 легкая,	 летящая	 походка.	 Он	 позволил	 себе	 поглядеть	 ей
вслед,	 потом	 догнал	 и	 взял	 под	 руку.	 Ему	 хотелось	 сказать	 ей,	 что	 она
хорошая,	 лучше,	 чем	 он	 думал,	 но	 вместо	 этого	 не	 без	 насмешливости
спросил:

—	Говорят,	вы	увлеклись	производством	алюминия?
—	 О-о,	 нисколько!	 Меня	 увлекает	 другое.	 Должно	 быть,	 во	 мне

пропадает	творец	чего-то…	хотела	бы	я	знать	—	чего!
—	Так	узнайте,	найдите,	схватите!	На	кой	черт	пропадать?!
—	 Это	 не	 так	 просто.	 —	 Она	 помедлила	 и	 продолжила	 другим,

кокетливо-беспечным	 тоном,	 который	 он	 ненавидел:	 —	 Вы	 понятия	 не
имеете,	как	очаровательно…	и	как	ужасно	быть	женщиной!

—	Ничего	подобного!	Это	зависит	от…
Но	 она	 не	 захотела	 узнать,	 что	 от	 чего	 зависит.	 Она	 заговорила	 об

Александрове	и	Трунине,	передала	от	них	приветы.
—	Что	Женя…	поладил	с	вашим	супругом?	Ушел	на	завод?
—	Ох,	нет!	Ссорятся,	мирятся	и	снова	ссорятся.
—	На	кой	дьявол	задерживать	человека,	если	его	тянет?
Она	нашла	нужным	заступиться	за	супруга:
—	Он	считает	Женю	талантливым.	И	очень	любит	его.



—	 Те,	 кого	 Олег	 Владимирович	 любит,	 должны	 отказаться	 от
собственной	жизни?

—	О-о-о!
—	А	что,	в	самом	деле!	Вот	вы,	например…
Она	 резко	 отстранилась.	 В	 неверном	 свете	 луны	 не	 разобрать	 было

выражения	лица	—	гнев?	Или	горечь?	Или	обида?
—	 Что	 вы	 знаете	 о	 жизни?	 Да	 еще	 женской!	—	 воскликнула	 она	 и

пошла	 дальше,	 на	 ходу	 роняя	 отрывистые	 фразы:	 —	 Когда	 мы	 очень
молоды,	мы	хотим	всего-всего!..	А	потом	вдруг	покажется,	что	все-все	—	в
одном	человеке.	Сами	отказываемся	от	всего	остального!..	Добровольно	—
значит,	наиболее	прочно!..	А	если	эта	жизнь	еще	и	легка,	и	счастлива!..	И
все	же	все-все	не	вмещается!..	Никак!..	Конечно,	просто	рассуждать,	когда
двадцать	лет	и	ничем	не	связан!..	—	Она	вдруг	оборвала	речь	и	деловито
пригляделась,	 есть	 ли	 на	 кольце	 трамвай,	 и	 заторопилась.	 —	 Вы	 бы
поддержали	 под	 локоток,	 мои	 каблуки	 не	 приспособлены	 к	 таким
дорогам.	—	Она	 еще	что-то	болтала	и	 снова	подшучивала,	 но	 его	 уже	не
мог	обмануть	этот	прежний,	обманный	голос.

У	гостиницы	он	потянул	к	себе	ее	руку:
—	Дайте	поцелую.	Вы	сегодня	заслужили.
Она	промолчала,	только	поглядела,	широко	раскрыв	глаза.
В	ту	минуту,	когда	он	поднес	ее	руку	к	губам,	он	увидел	Клашу.
Клаша	 шла	 в	 группе	 комсомольцев,	 зажав	 под	 мышкой	 учебники.

Наверно,	 с	 семинара.	 Она	 заметила	 две	 фигуры	 на	 широких	 ступенях
гостиницы,	 —	 еще	 бы,	 полный	 свет,	 как	 на	 выставке!	 —	 запнулась	 и
встретилась	 взглядом	 с	 Палькой.	 Палька	 отпустил	 руку	 Татьяны
Николаевны,	так	и	не	поцеловав	ее.	Клаша	отвела	взгляд	и	быстро	прошла
мимо,	в	нескольких	шагах	от	злосчастных	ступеней.

—	До	свидания!	Спасибо!
Он	 умчался	 прежде,	 чем	Татьяна	Николаевна	 ответила.	Пробежал	 по

улице,	 надеясь	 догнать	 Клашу,	 но	 Клаша	 куда-то	 исчезла.	 Поискать?
Добежать	до	ее	дома?	Но	как	объяснить	ей	—	и	позволит	ли	она	объяснять?
У	 нее	 бывает	 этакое	 замкнутое	 лицо	 и	 авторитетный	 голосок:	 «Мне
совершенно	 неинтересно,	 кому	 и	 почему	 ты	 целуешь	 руки,	 это	 —	 твое
личное	дело».

Новость	 насчет	 комиссии	 неизмеримо	 важней	 и	 срочней	 всяких
объяснений,	кому	целовал,	зачем	целовал…	До	того	ли	сейчас!

Он	 побежал	 к	 театру	—	 там	 иногда	 удавалось	 подхватить	 «левака».
Как	назло,	ни	одного.	До	опытной	станции	—	девять	километров.	Можно
дотопать	за	час.



Он	купил	в	киоске	две	черствые	булочки	и,	на	ходу	утоляя	здоровый
голод	человека,	оставшегося	без	ужина,	развил	максимальную	пешеходную
скорость.

Всеволоду	Сергеевичу	Катенину	очень	не	хотелось	ехать	в	Донецк.	В
поспешности	и	нарочитости	 создания	 такой	большой	и	 грозной	комиссии
было	 что-то	 стыдное.	 Колокольников	 вызвал	 Мордвинова	 в	 Москву,	 не
предупредив	его,	что	он	разминется	с	комиссией!	Алымов	неожиданно	для
всех	полетел	в	Кузбасс,	где	инженеры	одной	из	шахт	сами	провели	какой-то
опыт	подземной	газификации.	Видимо,	дни	«вихрастых»	сочтены?	Хорошо
бы	не	участвовать	в	последнем	акте…

Но	 в	 поезде,	 где	 он	 заодно	 с	 профессорами	 попал	 в	международный
вагон,	Всеволод	Сергеевич	сразу	успокоился.	Грозный	Клинский	оказался
культурным,	 деликатным	 человеком,	 он	 был	 взволнован	 главным	 образом
«смертоубийственной	неосторожностью»	молодых	руководителей	станции
№	3.	Вадецкий	отдавал	должное	молодежи,	но	считал,	что	на	данном	этапе
во	 главе	 должны	 стоять	 более	 квалифицированные,	 зрелые	 работники.
Олесов	соглашался	с	ним.	Арон…	Арон	за	последний	год	постарел,	как-то
увял	и	был	углублен	в	свои	раздумья.

Вечером,	закрыв	купе,	Арон	вдруг	сказал:
—	Говорят,	есть	тысячи	способов	быть	подлецом	и	только	один	способ

быть	честным.
Настольная	лампа	оранжевым	светом	освещала	его	постаревшее	лицо

и	отражалась	в	больших	потускневших	глазах.
—	Арон…	ты	думаешь?
—	 Я	 не	 о	 том.	 Тут	 задача	 ясная	 —	 разберемся	 и	 решим	 по

справедливости.	Я	о	себе.
—	У	тебя	что-либо	неладно?
На	 вокзале	 Арона	 провожала	 жена,	 они	 простились	 очень	 ласково.

Всеволод	Сергеевич	еще	порадовался	—	слава	богу!
—	У	меня	как	раз	все	ладно,	до	предела	честно	и	ладно,	—	проговорил

Арон	 и	 закурил,	 чего	 раньше,	 кажется,	 не	 делал.	 —	 Вот	 ты,	 Всеволод,
осуждал	 меня.	 Я	 и	 сам	 осуждал	 себя…	 Но	 я…	 я	 ее	 любил.	 С	 нею	 я
чувствовал	 жизнь.	 Биение	 жизни.	 Ты	 знаешь	 это	 состояние,	 когда	 все
напряжено	 и	 все	 прекрасно?	 Может,	 это	 невероятно,	 я	 старше	 на
восемнадцать	лет,	но	она	тоже…	любила.	Любила	и	потому	соглашалась	на
всю	мучительность	тайных	отношений.

—	Тогда…	почему	же?
—	Все	из-за	того	единственного	способа!



Он	 надолго	 умолк,	 потом	 заговорил	 приглушенно,	 в	 шуме	 поезда
Катенин	еле	слышал	его:

—	 Она	 была	 моей	 аспиранткой,	 вот	 в	 чем	 ужас.	 Будь	 уверен,	 я
относился	не	менее	требовательно.	Но	я	видел,	что	сплетни	вьются,	вьются
вокруг	нее.	Страдает	всегда	женщина,	а	разница	возраста…	Ну,	выходило,
что	она	из	корысти,	потому	что	я	—	профессор.	Если	бы	я	мог	все	сломать
и	жениться	на	ней…	Но	этого	я	не	мог…

—	А	 потом	—	 тридцать	 седьмой	 год.	 Я	 тебе	 не	 говорил,	 но	 долгое
время	 я	 был	 на	 краю…	Тут	 все	 припутали	—	 и	 ее	 в	 том	 числе.	 Разврат.
Злоупотребление	своим	положением…	ну,	повторять	противно.	Биографию
перекопали	 всю.	 Даже	 то,	 что	 я	 был	 прописан	 лакеем	 твоего	 отца,	 и	 то
поставили	 в	 вину,	—	 лакей!..	Ждал	 ареста.	 До	 сих	 пор	 не	 понимаю,	 как
выскочил	из	этого.

И	вот	однажды	ночью	—	трезвон	на	парадной.	Надо	сказать,	жена	все
понимала.	Мы	никогда	не	говорили	об	этом,	но	я	часто	давал	советы…	Без
объяснений	—	хотел	бы,	чтоб	мальчики	поступили	на	работу	и	учились	в
вечернем;	 в	библиотеке	 я	дорожу	 только	 специальными	книгами	—	и	 так
далее.	 Она	 говорила	 —	 хорошо.	 И	 вот	 тут,	 когда	 затрезвонили…	 Она
обняла	 меня	 и	 сказала:	 «Арон,	 я	 всегда	 буду	 ждать,	 и	 ты	 не	 тревожься,
мальчики	 вырастут	 как	 надо».	 Перед	 тем	 я	 получил	 большую	 премию	 и
положил	в	сберкассу	на	ее	имя.	Раньше	мы	всегда	все	тратили,	а	тут…	И
вот,	под	трезвон	на	парадной,	она	вдруг	говорит:	«Арон,	если	нужно	кому-
то	помочь	—	скажи,	я	буду	помогать».	Понимаешь?!

Он	оперся	локтями	на	столик	и	прикрыл	руками	лицо.
—	Что	ж	это	было	—	звонок?
—	 A-а…	 дурацкая	 телеграмма:	 «Днями	 выезжаю	 поезд	 сообщу

отдельно	дядя	Ося».	Если	б	он	мне	попался	в	ту	минуту,	дядя	Ося,	я	б	его
придушил.	Но	с	той	ночи…	В	общем,	понимаешь,	друг	всей	жизни	—	это
друг	всей	жизни.	И	мучить	человека,	который…	Вот	я	и	обрубил.

Катенин	осторожно	спросил:
—	И	совсем	не	встречаетесь?
—	 Нет.	 Она	 защитила	 диссертацию	 и	 уехала.	 Очень	 тяжело	 было.

Молодая.	Я	же	ей	тоже	жизнь	переломал.
Стараясь	утешить	друга,	Катенин	сказал,	что	в	молодости	такие	раны

залечиваются	быстро,	жизнь	возьмет	свое.
Арон	вскинулся,	будто	его	ударили.
—	Вот	этого	я	и	боюсь.	Как	представлю	себе…
И	выскочил	в	коридор.



Решающее	заседание	комиссии	всем	запомнилось	по-разному.	Липатов
помнил,	что	он	отбивался,	«как	тигр»,	и	ловко	«ущучил»	Вадецкого,	сказав
с	убийственным	сарказмом:

—	Звание	—	штука	почтенная,	 но	 ведь	 бывает	 и	 так,	 что	 у	молодых
получается	дело,	а	у	знаменитых	профессоров	—	пшик.

Павел	 Светов	 больше	 всего	 запомнил	 душевное	 напряжение,	 какого
ему	 стоило	 вести	 себя	 рассудительно,	 как	 на	 чисто	 научной	 дискуссии.
Саши	 не	 было	 —	 пришлось	 заменить	 Сашу.	 Сыпал	 формулами.
Сопоставлял	теоретические	возможности	несчастных	случаев	в	подземной
газификации	 с	 такими	 же	 возможностями	 аварий	 и	 жертв	 в	 шахтах.	 И
продолжал	гнуть	свое,	хотя	понимал,	что	все	предрешено	и	Клинский	ведет
обсуждение	 к	 одному	 выводу	 —	 пусть	 молодежь	 разрабатывает
дальнейшие	 проблемы	 в	 НИИ,	 а	 на	 станции	 нужны	 иные	 руководители.
Станцию	решили	отнять…

Станцию	—	отнять!..
Вот	почему	Вадецкий	так	пламенно	восхваляет	перспективы	опытных

работ,	так	восторженно	говорит	о	предстоящем	снабжении	Азотно-тукового
завода	 подземным	 газом!	 Именно	 сейчас,	 когда	 станция	 превращается	 в
опытно-промышленную	 и	 перспективы	 расширяются,	 —	 именно	 сейчас
решили	 воспользоваться	 несчастным	 случаем	 и	 отнять	 станцию	 у	 ее
создателей!

Палька	 угадывал,	 кого	 прочат	 в	 руководители.	 Недаром	 так
уважительно	обращаются	к	Катенину,	подчеркивая	его	инженерный	опыт	и
длительный	стаж	работы	по	технике	безопасности.	Недаром	Китаев	привез
с	 собой	на	обследование	станции	Леню	Гармаша	и	не	устает	нахваливать
его.

Оказывается,	 и	 Русаковский	 прекрасного	 мнения	 о	 новоиспеченном
аспиранте,	взявшем	темой	диссертации	проблему	подземной	газификации.

—	 Он	 ведь,	 кажется,	 один	 из	 ваших	 соавторов?	 —	 добавил
Русаковский.

Палька	 с	 досадой	 вспомнил	 предложение	 Татьяны	 Николаевны	 —
подсказать.	Если	бы	он	подсказал	насчет	этого	дрянного	молодца!..

И	вдруг	Русаковский	безмятежно	спросил:
—	Я	не	понимаю,	почему	из-за	одной	аварии	столько	шума?	Я	прошу

директора	станции	ответить:	была	ли	тут	преступная	небрежность	или	—
ошибка,	вполне	возможная	в	экспериментальных	работах?	Повторили	этот
опыт	или	нет?	А	если	повторили,	кто	именно	провел	опасный	эксперимент?
Кто	стоял	у	штурвала?

Палька	вспыхнул.



Липатов,	сдерживая	торжество,	ответил.	Когда	он	назвал	фамилию	—
Светов,	все	посмотрели	на	Светова	с	уважением,	а	профессор	Цильштейн
сказал:

—	Вот	видите!	Это	поступок	настоящего	работника	науки!
Встал	и	пожал	руку	Светова.
Русаковский	 запомнил	 именно	 это	 торжество	 молодого	 человека.	 Он

задал	свой	вопрос	потому,	что	Татьяна	вчера	сказала:	 говорят,	Светов	сам
повторил	 опыт,	 рискуя	жизнью;	 узнай,	 пожалуйста,	 так	 ли	 это.	А	минута
запомнилась	потому,	что	по	каким-то	неуловимым	приметам	он	понял,	что
Светов	сам	рассказал	ей,	—	а	она	скрыла	их	встречу.

Испытывая	 горькое	 удовлетворение	 оттого,	 что	 стал	 выше	 ревности,
Русаковский	 потерял	 интерес	 к	 заседанью	 и	 незаметно	 покинул	 его.	 За
обедом	он	весело	сказал	жене:

—	Я,	кажется,	помог	сегодня	твоему	хахалю.
Она	шутливо	поправила:	«Бывшему!»,	начала	расспрашивать,	как	все

было,	и	пожалела,	что	он	не	дождался	решения.
—	Ты	так	заинтересована?
—	Очень!	Они	же	творческие	ребята,	а	против	них	выставили	целую

артиллерийскую	батарею	профессоров.
Она	 была	 права	 —	 целая	 батарея	 профессоров	 должна	 была	 своим

авторитетом	 отнять	 у	 них	 станцию	 №	 3.	 В	 предварительных	 разговорах
профессор	Китаев	со	вздохом	признался,	что	Светов	всегда	был	необуздан
и	 крайне	 неосторожен,	 у	 него	 все	 взрывалось	 и	 лопалось.	 Конечно,	 ему
нужно	предоставить	работу	в	Углегазе,	а	на	его	месте	при	таком	опытном
директоре,	 как	 Всеволод	 Сергеевич,	 окажется	 ценным	 один	 из	 соавторов
проекта,	серьезный	и	вдумчивый	Гармаш.

Китаеву	 льстило	 участие	 в	 комиссии,	 возглавляемой	 замнаркома.
Китаев	был	в	восторге	оттого,	что	его	коллегу	хватил	припадок	люмбаго	и
Троицкого	на	заседании	не	будет.	Еще	лучше	было	то,	что	Вадецкий	взял	на
себя	роль	главного	обвинителя,	оставалось	только	поддакивать.

Но	 вышло	 так,	 что	 заседание	 запомнилось	 Китаеву	 сценой,
разыгравшейся	под	конец.	Слово	предоставили	Катенину,	уже	знавшему	о
предстоящем	назначении.	Все	ждали,	что	Катенин	выступит	авторитетно,	а
он	мямлил,	делал	массу	оговорок	и,	в	общем,	не	находил	в	аварии	состава
преступления.	 Клинский	 начал	 сбивать	 его	 резкими	 вопросами.	 И	 в	 это
время	в	комнату,	стуча	палкой,	ввалился	профессор	Троицкий.

—	Прошу	извинить,	—	сказал	он,	скинув	зимнее	пальто	и	оставшись	в
домашней	фуфайке,	поверх	которой	были	намотаны	два	шарфа,	заколотых
булавками.	—	Прошу	извинить	за	опоздание	и…	э-э-э…	диковинный	вид.



Прослышал,	 что	 в	 этой	 заварухе	могут	 пострадать	 невинные	 люди,	 вот	 и
притащился.	Здешних	руководителей	знаю	и	ценю,	обстоятельства	взрыва
изучил.	 Своим	 суждением	 готов	 поделиться…	 э-э-э…	 если	 уважаемая
комиссия	найдет	нужным	выслушать.

Затем	 профессора	 схватил	 припадок	 боли.	 Но	 прежде	 чем	 уехать,
Троицкий	потребовал,	чтобы	его	мнение	записали	в	протокол.

—	Категорически!	—	диктовал	он,	держась	за	поясницу.	—	Возражаю!
Против	 снятия!	 Ценных	 работников!	 Доказавших!	 Свое	 уменье!	 Ну	 и…
все,	что	из	этого	следует.

От	двери	он	уничтожающе	оглядел	Китаева:
—	А	вам,	Иван	Иваныч,	совестно!	В	вашем	возрасте…	э-э-э…	пора	и	о

душе	подумать.	А	вдруг	все-таки	он	существует	—	ад?	Ведь	поджариваться
вам…	э-э-э…	на	горячей	сковороде!

Засмеялся	вместе	со	всеми,	вскрикнул	от	боли	—	и	уехал.
Китаев	хихикал	—	шутник!	Но	именно	шутка	Троицкого	отпечаталась

в	его	памяти	—	и	потому,	что	она	поставила	его	в	смешное	положение,	и
потому,	что	он	отнюдь	не	был	твердым	атеистом	и	в	глубине	души	осталась
саднящая	царапина,	—	а	вдруг?..

Эта	 же	 сцена	 запомнилась	 Клинскому	 —	 не	 только	 своей
необычностью,	 сбившей	 привычный	 ход	 заседания.	 Клинский	 вдруг
заподозрил,	 что	 его	 самостоятельное	 решение,	 которое	 он	 вынес	 на
авторитетную	комиссию	только	для	проформы,	—	что	это	его	решение	не
так	 уж	 самостоятельно.	 Он	 припомнил,	 как	 разные	 люди	 —	 Вадецкий,
Колокольников,	Олесов	—	исподволь	подводили	его	к	этому	решению…	Он
почувствовал	себя	игрушкой	в	чужих	и,	 возможно,	корыстных	руках	—	и
разозлился.

—	Хотел	 бы	 я	 знать,	 что	 тут	 происходит?	—	 гневно	 спросил	 он.	—
Товарищ	Олесов,	может,	вы	объясните?

Олесов	 глотал	 воздух,	 подыскивая	 подходящие	 слова.	 Его	 самого
убедили,	 что	 так	 будет	 лучше,	 и	 он	 дал	 себя	 убедить,	 потому	 что	 смерть
инженера	 Голь	 испугала	 его.	 Но	 никакой	 уверенности	 у	 него	 не	 было,	 а
происходящее	ему	смутно	не	нравилось.

—	Разрешите,	я	объясню,	—	раздался	голос	Цильштейна.
Арон	неторопливо	поднялся	и	невольно	взглянул	на	Катенина.	Два	дня

они	 вместе	 изучали	 положение	 дел	 на	 станции,	 причины	 аварии	 и
последующий	удачный	опыт	с	получением	технологического	газа.	Два	дня
они	поглядывали	друг	на	друга	все	более	вопросительно.	Иногда	Катенин
оживлялся	—	вот	это	нужно	делать	иначе,	вот	тут	я	бы	добился	того-то…
Арон	 понимал,	 что	 Всеволоду	 не	 хочется	 идти	 в	 заместители	 одного	 из



молодых,	что	его	увлекает	размах	предстоящих	работ	и	он	надеется	внести
что-то	свое,	новое,	—	есть	же	у	него	и	знания,	и	опыт!	Но	бесспорно	и	то,
что	 здешние	 парни	 —	 молодцы,	 и	 отстранить	 их	 от	 родного	 дела	 —
несправедливо.

Готовясь	 выступать,	 Арон	 сам	 себе	 внушал,	 что	 организационное
решение	—	дело	Олесова	и	Клинского,	а	дело	ученых	—	сформулировать
научно-техническую	 сторону	 вопроса.	 Но	 чем	 больше	 он	 слушал
выступающих,	 тем	 яснее	 понимал,	 что	 никого	 тут	 не	 волнует	 научно-
техническая	сторона,	все	упирается	в	организационный	вопрос:	кому	вести
дальше	вот	это	перспективное	дело.

—	Мне	кажется,	происходит	не	очень	красивая	игра,	—	сказал	Арон	и
от	возбуждения	помолодел,	стал	прежним	стремительным	Ароном.	—	Под
разговоры	 об	 аварии	 кое-кто	 пытается	 отобрать	 станцию	 у	 тех,	 кто	 ее
сотворил.	Отодвинуть	авторов	в	тень.	Я	против.	Я	никогда	не	замараю	свое
имя	участием	в	подобной	сделке.	Я	за	то,	чтобы	сказать	честно:	их	метод
оказался	верным,	а	наши	возражения	—	неверными.

Несколько	 часов	 спустя	 они	 снова	 сидели	 вдвоем	 в	 купе
международного	 вагона.	 Настольная	 лампа	 озаряла	 оранжевым	 светом
помолодевшее	 лицо	 Арона	 и	 угрюмое,	 поскучневшее	 лицо	 Катенина.
Выпили	 чаю.	 Выпили	 вина.	 Беседа	 никак	 не	 налаживалась.	 Арону	 не
хотелось	 объясняться	 по	 поводу	 того,	 что	 он	 помог	 провалить
подстроенное	 решение,	 —	 получилось	 бы,	 что	 он	 в	 чем-то	 виноват,	 а
чувствовал	он	себя	правым	и	счастливым	оттого,	что	ради	дружбы	ничем
не	 поступился.	 Да	 и	 разве	 друг	 выиграет,	 воспользовавшись	 чужой
подлостью?

А	Катенин	снова	и	снова	переживал	сегодняшнее	заседание,	особенно
три	момента	его:	момент,	когда	выяснилось,	что	Светов	повторил	опасный
опыт,	 и	 Арон	 пожал	 его	 руку;	 появление	 профессора	 Троицкого;	 речь
Арона.	 Теперь	Катенин	 отдал	 себе	 отчет	 в	 том,	 что	 давно	 чувствовал,	—
молодые	 победили,	 ему	 остается	 помогать	 им	—	или	 отойти.	Но	 раз	 так,
это	он	должен	был	встать	и	пожать	руку	Светова	—	он	сам!	Автор	другого,
провалившегося	 метода.	 Старым	 инженер,	 проживший	 жизнь	 честно	 и
чистоплотно.

—	Выпьем	еще	по	рюмочке?	—	спросил	Арон.
—	Выпьем.
—	Ты	что…	сердишься?
—	Нет,	почему	же.
Нужно	было	ответить	прямо,	как	есть.	Высказать	все,	что	мучает.	Это

же	Арон.	Старый	друг.	Глупо,	но	сегодня	между	ними	пролегла	трещинка.



Зряшная	трещинка.	Высказать	все	—	и	ее	не	станет.	Я	же	сержусь	только	на
самого	себя…

Пауза	 затянулась.	 Арон	 пристально	 взглянул	 на	 сгорбившегося,
угрюмого	 человека,	 сидевшего	 напротив	 него,	 и	 недоброжелательно
поморщился:

—	Ну	что	ж.	Буду	устраиваться	спать.
—	Пожалуй,	пора.
Арон	подтянулся	на	руках	и	тяжело	перекинул	полное	тело	на	верхний

диван.	 Перевел	 дух,	 преодолевая	 одышку.	 Повозился,	 устраиваясь,	 —	 и
потушил	верхнюю	лампочку.
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Игорь	 впервые	 летел	 на	 самолете.	 Это	 была	 всего	 лишь	 «уточка»,
самолетик	 почтовой,	 или,	 как	 его	 окрестили	 на	 стройке,	 «подвязанной»,
авиации:	злые	языки	уверяли,	что	крылья	подвязаны	бечевками.	«Уточка»
доставляла	 на	 строительство	 почту,	 дефицитные	 детали	 и	 разных
начальников	—	 тех,	 кто	 решался	 вверить	 жизнь	 старенькому	 самолету	 и
молодому	летчику.	Сам	Луганов	летал	и	в	областной	центр,	и	на	узловую
станцию,	 если	 там	 скапливались	 грузы,	 но	 своим	 работникам	 разрешал
полеты	 редко	 —	 скупился.	 Игорь	 впервые	 получил	 эту	 привилегию	 и
упивался	ею.

Открытая	 кабина	 была	 загружена	 приборами,	 так	 что	 Игорь	 торчал
наверху	 подобно	 радиомачте	 и	 принимал	 грудью	 удары	 ветра.	 Пальцы
судорожно	 впивались	 в	 борта,	 особенно	 при	 крутых	 виражах,	 а	 летчик,
знаменитый	на	Светлострое	двадцатилетний	Васька,	любил	крутые	виражи,
бреющий	 полет	 и	 всякие	 фокусы,	 подтверждающие	 его	 мастерство	 и
бесстрашие.	 Он	 боготворил	 Чкалова	 и	 Молокова,	 сокрушался,	 что	 не
поспел	ни	к	спасению	челюскинцев,	ни	к	полетам	на	Северный	полюс,	ни	в
Испанию.	Летать	с	Васькой	было	опасно	—	и	доставляло	наслаждение	еще
более	острое,	чем	моторная	лодка.

Игорь	 с	 Васькой	 совершил	 полет,	 окрашенный	 романтикой,	 —
определяясь	 по	 карте	 на	 незнакомом	 маршруте,	 они	 искали	 в	 тайге
геологическую	 экспедицию	 и	 сели	 на	 разбитую	 дорогу,	 чуть	 не
перевернувшись.	 В	 связи	 с	 реорганизацией	 центрального	 управления	 эту
экспедицию	 передавали	 в	 ведение	 геологоразведки.	 Конечно,	 работники
экспедиции	волновались	—	какие	будут	оклады,	какой	объем	работ,	все	ли
окажутся	 при	 деле.	 Игорь	 случайно	 узнал	 об	 этом,	 доложил	 свой	 план



Луганову	 и	 полетел	 переманивать	 на	 Светлострой	 работников,	 а	 заодно,
если	 удастся,	 разжиться	 кое-каким	 оборудованием.	 Луганов	 благословил:
подписывай	любые	ручательства	и	обещания,	а	там	разберемся	—	и	выдал
из	личного	фонда	ящик	с	коньяком.	Этот	коньяк	и	красноречивые	рассказы
о	Светлострое	помогли	Игорю	заполучить	два	новеньких	потенциометра	и
цейсовский	 нивелир	 последнего	 выпуска	 под	 немыслимую	 расписку,	 где
было	 сказано:	 «Во	 временное	 пользование	 в	 связи	 с	 необходимостью
ремонта	в	мастерских	Светлостроя».	Потенциометры	ему	достались	заодно
с	 молодым	 расторопным	 геофизиком,	 нивелир	 —	 вместе	 с	 опытным
топографом.	 К	 ним	 прибавились	 четыре	 техника	 и	 два	 буровых	 мастера.
Приборы	лежали	на	дне	кабины,	люди	находились	в	пути.

Игорь	 чувствовал	 себя	 джек-лондоновским	 отчаянным	 парнем,
который	нигде	не	пропадет.	Весело	сознавать,	что	через	тайгу,	на	лошадях,
спешат	люди,	полные	надежд	и	доверия	к	тебе,	твои	будущие	подчиненные.
А	 ты,	 сделав	 дело,	 летишь	 самолетом,	 ты	 такой,	 что	 некогда	 плестись	 по
земле,	 твои	 темпы	 —	 авиация!	 Летишь	 —	 и	 знаешь,	 что	 приказ	 о
назначении	 руководителем	 отдела	 изысканий	 лежит	 в	 сейфе	 начальника
Светлостроя,	 ты	 уже	 видел	 этот	 приказ,	 Луганов	 показал	 его	 и	 объяснил
посмеиваясь:

—	 Пока	 не	 подписываю,	 вдруг	 Васька	 тебя	 угробит.	 Вернешься	 с
удачей	—	считай	себя	шишкой	всестроительного	значения.

И	вот	Игорь	возвращался	с	удачей,	привыкая	к	тому,	что	он	—	шишка
всестроительного	значения.

Приметы	 ранней	 весны	 были	 очень	 заметны	 сверху.	 В	 горах	 полно
снегу,	а	на	полях	—	проплешины	бурой	земли,	по	всем	распадкам,	по	всем
канавам	 переливается,	 играет	 на	 солнце	 талая	 вода,	 речки	 вздулись.	 Во
дворах	 МТС	 тракторы,	 возле	 них	 копошатся	 люди,	 —	 скоро	 посевная.
Дороги	—	месиво	мокрой	 глины,	 тут	 и	 там	 видишь	—	 застрял	 грузовик,
под	буксующие	колеса	летят	жерди,	ветки	и	целые	деревца…

Васька	 озорничает	—	 снизится	 и	 промчится	 над	 самой	 дорогой,	 над
головой	бедолаги.	Оглянувшись,	Игорь	видит,	как	бедолага	грозит	кулаком.
Хорошо!	 Ветер	 режет	 лицо,	 пальцы	 и	 в	 двойных	 перчатках	 закоченели,
порой	 страшновато,	—	но	 зато	 скорость,	 скорость	и	 блаженство	 озорного
риска!

Васька	вывел	самолет	к	реке	Светлой.	Как	поднялась	вода!	Вот	базовая
хибарка	—	недавно	стояла	высоко	над	берегом,	приходилось	карабкаться	к
ней,	 а	 теперь	 вода	 подступила	 к	 порогу.	 Водомерщик	 Калистратов
отвязывает	 лодку,	 отправляется	 на	 замеры…	Игорь	 помахал	 рукой.	Узнал
Калистратов?..	 «Ого,	 —	 подумает	 он,	 если	 узнал,	 —	 нашему-то	 Игорю



Матвеичу	 какой	 почет!»	 Обрадуются	 люди	 моему	 назначению?	 Конечно!
Видят	же,	кто	работает.

Самолет	 тряхануло	 над	 ущельем,	 а	 затем	 раскрылась	 панорама
Светлостроя.	В	возбужденную	полетом	душу	Игоря	ударила	несравненная
ее	красота.	Сверху	люди	и	машины	кажутся	совсем	маленькими,	а	все,	что
ими	сделано,	выглядит	огромным,	потрясающим.	Среди	гор	и	лесов	вырос
целый	город,	захлестнув	оба	берега,	река	перегорожена,	стиснута,	бежит	по
совсем	узкому	руслу,	 злится,	плюется	—	а	подчиняется.	И	над	нею	—	ну
да,	конечно!	—	над	нею	по	черным	шнурам	тросов	скользят,	покачиваясь,
бадьи	с	бетоном.	Подвесная	дорога	вступила	в	строй!

Задыхаясь	 от	 гордости	 —	 и	 от	 ветра,	 —	 Игорь	 смотрел	 на	 свое
строительство.	Пусть	его	труд	пока	не	воплотился	в	видимые	создания	—
скажем,	 в	 гладь	 водохранилища,	—	 все	 равно	 это	 его	 строительство,	 его
душа,	 его	 судьба	—	Светлострой,	 родина	 света	 и	жизни.	 Да,	 мы	 создаем
свет,	 а	 значит,	 и	 новую	 жизнь,	 мы	 —	 новые	 люди,	 люди	 творческих
дерзаний,	от	нас	зачинается	будущее	страны…

Так	 думал	 Игорь,	 пока	 Васька	 делал	 круги	 над	 стройкой,	 пугая
бетонщиц	 ревом	 мотора.	 Бетонщицы	 что-то	 кричали,	—	 наверно,	 ругали
Ваську.	Шоферы	 выглядывали	 из	 кабин,	 экскаваторщики	 выглядывали	 из
кабин,	дети	глазели	из	окон	школы,	приплюснув	носы	к	стеклам.	Должно
быть,	и	Луганов	глянул	из	окна	кабинета	—	ага,	прилетел	молодец!

Вот	и	Тоська	на	своей	лодчонке.	Техник	запустил	вертушку,	а	Тоська
удерживает	лодку	на	стрежне.	Заслонилась	от	солнца	ладонью,	смотрит	—
прилетел	ее	милый.	Заждалась?

Тоська	заждалась.	А	Игорь	только	к	вечеру	добрался	до	дому.	Тоська
кинулась	к	нему	на	шею	и	заплакала.

—	Ты	что,	глупыха?
—	Изныла	вся…	Милый	ты	мой,	касатик	мой!..
Плакала,	и	целовала,	и	смеялась.
—	Я	уж	думала,	угробил	тебя	Васька,	лихач	проклятый!
Все	у	нее	было	приготовлено	—	ужин,	и	водочка,	и	самовар	с	песнями.

И	все	осталось	на	столе	—	забыли.
А	на	следующий	день	началось	непонятное.
Приказ	был	вывешен	с	утра.	Многие	люди	поздравляли	Игоря,	но	при

этом	 как-то	 конфузились.	 Спрашивали:	 а	 куда	 же	 теперь	 Николай
Иванович?	Игорь	 пожимал	 плечами:	 а	 мне	 какое	 дело!	Он	 торжествовал.
Николай	 Иванович	 один	 возражал	 против	 его	 поездки	 —	 неумеренная
щепетильность!	 «Это	 не	 государственный	 подход.	 Переманивать
работников	—	все	равно	что	перекладывать	из	одного	кармана	в	другой».



Так	рассуждал	Николай	Иванович.	Вчера,	увидав	потенциометры,	Николай
Иванович	залюбовался	ими,	а	потом	сказал:

—	Ваше	счастье,	что	Луганов	любит	подобные	методы,	а	то	я	закатил
бы	вам	выговор.	С	предупреждением.

Ну-ка,	что	он	скажет	сегодня?
Николай	 Иванович	 очищал	 ящики	 стола	 от	 ненужных	 бумаг.	 Руки

дрожали,	 лицо	 то	 бледнело,	 то	 багровело.	 Выглядел	 он	 до	 странности
ошарашенным,	растерянным.	И	чего	он	не	в	меру	расстроился?	Опытного
инженера	без	работы	не	оставят,	еще	сманивать	будут!

—	Николай	Иванович,	мне	очень	неприятно,	если…
—	Не	будем	об	этом,	Игорь	Матвеевич.	Я	бы	хотел	сегодня	же	сдать

дела.
Сдачу	 дел	 он	 проводил	 деликатно,	 но	 весьма	 нудно.	 Игорь	 был

несколько	уязвлен	тем,	что	Николай	Иванович	обстоятельно	записал	в	акте,
какие	 работы	 и	 в	 какие	 сроки	 были	 проделаны	 при	 нем.	 Получилось
внушительно	—	хоть	премию	давай!	Не	собирается	ли	он	с	помощью	этого
акта	обжаловать	увольнение?

Николай	Иванович,	видимо,	угадал	мысль	Игоря	и	усмехнулся:
—	 Не	 беспокойтесь,	 я	 воевать	 не	 собираюсь.	 —	 Он	 продолжил,	 не

глядя	 на	 Игоря:	—	 Поработаете	—	 узнаете,	 что	 на	 стройках	 бывает	 два
этапа.	 Начальный,	 когда	 все	 утрясается,	 скрипит	 и	 не	 клеится	 —	 тут
высоких	 темпов	 не	 дашь.	Потом	 все	 отладится	—	и	 начинается	 разворот.
Вам	 повезло.	 Вы	 прибыли	 ко	 второму	 этану,	 миновав	 первый.	 —	 Он
пожевал	губами.	—	Ну-ка,	пересчитаем	кубометры…

Проканителились	допоздна.	Тоська	несколько	раз	приносила	им	чай,	с
особой	 лаской	 угощая	 Николая	 Ивановича.	 Когда	 Игорь	 освободился,
Тоська	 уже	 спала,	 занавеска	 была	 старательно	 задернута.	 Игорь	 не	 стал
ломать	 голову,	 из-за	 чего	 Тоська	 дуется,	 улегся	 на	 свою	 койку	 и	 тотчас
уснул.

Только	на	рассвете,	проснувшись	от	стука	двери	(Тоська	пошла	делать
утренние	 замеры),	 он	 понял,	 что	 вчерашний	 день	 оставил	 неприятный
осадок.	Что-то	досадное,	тревожащее	возникло	вокруг	него.	Люди,	которых
он	 считал	 приятелями,	 почему-то	 хмурились.	 Изыскатели	 излишне
подчеркивали	 свое	 расположение	 к	 снятому	 начальнику.	 Чем	 он	 так
подкупил	 их?	 Ничего	 не	 скажешь,	 работал	 неплохо	 —	 для	 условий
начального	 этапа	 стройки.	 Но	 инициативы,	 молодой	 энергии	 явно	 не
хватало,	разве	не	видят	люди,	что	Митрофанов	внес	в	работу	горячность	и
выдумку,	что	он	делал	для	них	то,	чего	не	умел	сделать	Перчиков!

Ну,	ничего.	Уедет	Николай	Иванович	—	все	наладится.



Чтобы	не	томиться	в	ожидании,	Игорь	отправился	на	моторке	по	всем
базам.	 Трое	 суток	 разъездов	 и	 встреч	 с	 людьми	 оттеснили	 неприятные
впечатления.	На	дальних	точках	Игоря	ценили,	его	назначение	приняли	как
должное,	но	и	тут	заботливо	спрашивали:	а	что	Николай	Иванович?	Куда	он
едет?	А	с	семьей	как	же?	И	всем	хотелось	проводить	бывшего	начальника.

Подавляя	 досаду,	 Игорь	 взял	 с	 собой	 —	 провожать	 —	 только	 двух
техников,	работавших	с	Николаем	Ивановичем	еще	на	Днепрострое.

Предоставив	желающим	таскать	чемоданы,	Игорь	явился	на	станцию
за	пятнадцать	минут	до	отхода	поезда.	У	единственного	классного	вагона,
прицепленного	 к	 длинному	 составу	 платформ,	 толпилось	 множество
людей.	Кроме	изыскателей,	тут	были	и	заместители	Луганова,	и	начальники
разных	отделов	и	 участков,	 и	 почему-то	много	 бетонщиц.	С	 чего	 бы	 это?
Вне	рабочей	обстановки	боевые	девчата	выглядели	смирными,	на	Игоря	и
не	смотрели	—	а	уж	они	ли	не	заигрывали	с	ним!

Протиснувшись	 сквозь	 толпу,	 Игорь	 увидел	 Николая	 Ивановича	 —
затурканного,	с	потным	лицом,	и	двух	маленьких	мальчиков	в	матросских
бескозырках	 рядом	 с	 ним,	 и	 рыхлую	 женщину,	 сидящую	 на	 раскидном
стуле.	Жена,	что	ли?	Ну	и	ну!

—	Не	знаю,	право,	—	говорил	Николай	Иванович.	—	Пока	отвезу	их	к
матери,	в	Калугу,	там	все	же	есть	кому	позаботиться…	—	Он	увидел	Игоря
и	 гордо	 выпрямился,	 но	 докончив.	И	 все	молчали,	 с	 угрюмым	интересом
поглядывая	на	Игоря.

—	Что	ж,	пора	садиться,	—	сказал	Николай	Иванович.
То,	 что	 произошло	 в	 последующие	 минуты,	 навсегда	 врезалось	 в

память	Игоря.	Рыхлая	женщина,	сидевшая	на	стуле,	положила	руки	на	чьи-
то	плечи,	ее	подняли	и	начали	медленно,	с	предосторожностями	вносить	в
вагон.	Когда	ее	кое-как	подняли	на	площадку,	она	обернулась,	прощально
улыбаясь.	Игорь	впервые	увидел	ее	лицо	—	нездорово	белое,	напряженное,
бесконечно	грустное	и	славное,	хорошее	лицо.

—	Прощайте,	девушки!	—	крикнула	она	и	помахала	одними	пальцами,
так	как	рука	опиралась	на	чужое	плечо.

—	До	свидания,	Вера	Семеновна!	Счастливого	пути,	Вера	Семеновна!
Пишите!	Не	забывайте!	—	кричали	бетонщицы,	глотая	слезы.

Вокруг	Игоря	тревожно	переговаривались:
—	А	на	пересадках	как	же?
—	Провожатых	двое	едут,	посадят.	А	уж	дальше…
—	До	Калуги	три	пересадки…
—	Носильщиков	придется.
—	Кто	мог	думать!	Сколько	сделали	люди,	и	вдруг	—	пожалуйте	вон!



—	Подкопались	под	него.
Женский	голос	гневно	бросил:
—	Совести	нет!	Ну	как	он	теперь	с	таким-то	грузом?
Николай	Иванович	торопливо	совал	всем	без	разбору	руку	лодочкой	—

отсутствующий,	 погруженный	 в	 свою	 тревогу.	 Кто-то	 подсадил	 детей.
Проплыл	над	головами	раздвижной	стул.

Дежурный	дал	сигнал	отправления.
Николай	Иванович	стоял	на	площадке	и	вяло	махал	рукой.
Среди	 людей,	 шагавших	 рядом	 с	 вагоном,	 Игорь	 заметил	 Тоську	—

заплаканные	глаза,	скорбные	губы.
Постепенно	отставая,	он	не	смешался	с	толпой,	уходившей	тропочкой

через	пути,	через	горы	шлака,	а	побрел	к	пассажирскому	выходу,	которым
никто	не	пользовался,	так	как	пока	за	ним	была	незастроенная	площадь.

Ослепительная	вывеска	просияла	над	его	головой	—	«Светлоград».
С	 площади	 открывались	 кварталы	 соцгорода	 и	 леса	 строящегося

Дворца	 культуры.	 Реки	 не	 видно,	 только	 скалистый	 склон	 того	 берега,
исчерканный	витками	дорог.	Там,	где	должна	быть	река,	скользят	в	воздухе
бадьи:	одни,	полные	бетоном,	плывут	тяжело	—	трос	прогибается,	другие
легко	бегут	 обратно.	А	по	берегу	 тут	и	 там	белеют	 столбики	—	горизонт
будущего	водохранилища.	Светлострой!	Моя	жизнь,	моя	веселая	судьба	—
Светлострой!	Что	же	случилось?	Как	же	это	случилось?!

В	конторе	было	пусто.	Ни	один	человек	не	зашел	с	проводов.
Тоська	 мыла	 пол	 в	 своей	 комнате.	 И	 когда	 успела?	 Все	 сдвинуто	 с

мест,	стулья	громоздятся	вверх	ножками	на	столе	и	кроватях.	Ни	сесть,	ни
лечь.	 Высоко	 подоткнув	 юбку	 и	 переступая	 босыми	 ногами	 по	 мокрому
полу,	Тоська	рьяно	скребла	доски	голиком.

—	Ух	ты,	какой	аврал!	—	добродушно	сказал	Игорь.
Тоська	еще	более	рьяно	заработала	руками.
—	Тося,	что	с	ней	такое…	с	женой	Николая	Ивановича?
Тоська	 помедлила.	 С	 затаенной	 злостью	 ответила	 —	 будто

официальную	справку	дала:
—	Вера	Семеновна	была	техником	по	бетону.	Еще	на	Днепрострое.	И

здесь	с	первого	дня.	В	паводок	бетонировали	—	кто	скорей,	вода	или	бетон.
Оступилась,	упала.	И	вот	—	ноги.	Отнялись	у	нее	ноги.	Второй	год.

В	 новом	 освещении	 всплыли	 в	 памяти	 когда-то	 раздражавшие
картинки:	 Николай	 Иванович	 гуляет	 с	 двумя	 детишками…	 Николай
Иванович	выходит	из	магазина	с	полной	сеткой…

—	Я	не	знал.
—	Все	 знали,	 один	 ты	 не	 знал!	—	 сказала	 Тоська	 и	 выплеснула	 ему



под	ноги	воду	из	ведра.
—	Чего	ты	злишься?	Я	не	виноват,	если	Луганов	решил…
Тоська	 отжала	 тряпку	 так	 круто,	 что	 она	 побелела	 на	 сгибах.

Распрямила	 занемевшую	 спину.	 Оглядела	 Игоря,	 будто	 впервые	 видит.	 И
вдруг	закричала:

—	 Передо	 мной-то	 не	 прикидывайся,	 я-то	 уж	 знаю,	 как	 ты
охорашивался!	Я	такой,	я	сякой,	у	меня	планы,	силушка	по	жилушкам!	А
Луганову	что,	бегемоту,	он	любит	горяченьких!

Стараясь	утихомирить	ее,	Игорь	сказал	шутливо:
—	А	ты	не	любишь?
Тоська	 в	 сердцах	 отшвырнула	 тряпку.	 Согнув	 руку	 в	 запястье,

откинула	со	лба	прядки	волос.	Гневно	зашептала:
—	 Ну	 и	 любила,	 потому	 что	 дура.	 Да	 разве	 я	 думала?..	 Ведь	 кого

сгубил,	 чертов	 кот!	 Такого	 человека!	 Мало	 тебе	 было!	 На	 ставку	 его
польстился?	На	должность-звание?	А	подумал	ты,	куда	он	теперь	денется	с
безногой	 женой	 да	 с	 малыми	 детями?	 Вспомнил	 ты,	 как	 он	 тебя	 учил-
наставлял,	 когда	 ты	 сюда	 желторотым	 прибыл?	 Я	 помню!	 Через	 дверь
слушала	 —	 вот,	 думаю,	 добрая	 душа!	 При	 таком	 начальнике	 любой
студентишка	в	два	счета	в	люди	выйдет.	А	ты	его	же	и	подсидел!

—	Знаешь,	 ври,	 да	 знай	меру.	Подсидел!	С	ума	 ты	 сошла,	 что	ли?	И
откуда	я	знал,	что	у	него	с	женой	такое	несчастье?	Говорила	ты	мне?

—	А	ты	спрашивал?
Игорю	хотелось	хлопнуть	дверью,	уйти	раз	и	навсегда.	Дура!	Но	что-

то	мешало	ему.	Если	уж	Тоська	так	думает…	Нет,	это	просто	ужасно,	что
даже	Тоська…

А	 Тоська	 как	 с	 цепи	 сорвалась.	 Расставив	 ноги	 и	 крепко	 упираясь
босыми	пятками	в	мокрый	пол,	подбоченясь,	 гневно	сверкая	 глазами,	она
так	и	сыпала,	так	и	сыпала:

—	 Людей-то	 —	 замечаешь?	 О	 людях	—	 интересуешься?	 Вот	 ты	 со
мной	 спишь,	 а	 что	 ты	 обо	 мне	 знаешь?	 Фамилию	 мою	 —	 и	 ту	 навряд
слыхал!	Веселая	да	покладистая,	полез	обнимать	—	по	рукам	не	шлепнула,
еще	и	прижалась?	А	какая	у	меня	жизнь	была	—	спросил?	Кто	ее	вытоптал,
кто	распрямил?	Тебе	и	неинтересно.	Сыт,	обогрет,	обласкан	—	и	ладно.	А	в
душу	мою	заглянул	хоть	раз,	какая	она	—	эта	самая	душа	в	теле?	Тело-то
сладко,	 а	 душа,	может,	 горше	полыни?	А?	Ни	 к	 чему	 тебе?	С	 бумажками
сотенными	разбежался,	кот	поганый,	ну	и	чист!

Еще	и	это	припомнила.	Случилось	однажды	—	приболела	Тоська,	еле
ходила.	Игоря	к	себе	не	подпускала.	Он	встревожился:

—	Да	что	у	тебя,	Тося?	Может	—	доктора	нужно?



—	Что,	что!	—	усмехнулась	Тоська.	—	Будто	не	знаешь,	кобелек,	что	у
баб	бывает,	когда	с	вашим	братом	спутаются!

Потом	еще	и	так	посмеялась:
—	Зря	не	обкрутила	тебя	по	такому	случаю.	Неплохое	было	б	дите	от

тебя,	кучерявенькое,	культурное.
Он	мучился	 тогда,	 не	 знал,	 как	 вручить	 ей	 денег:	 ведь	 аборт	 чего-то

стоил,	и	немало	стоил,	аборты	запрещены…
—	Ах	ты,	чистоплюйчик!	—	воскликнула	Тоська,	поняв	его	намеки.	—

Откупиться	 от	 греха	 захотел?	 Так	 ведь	 я	 бабочка	 вольная,	 на	 аркане	 в
постель	 не	 затащишь,	 сама	 выбираю,	 кого	 хочу,	 сама	и	 выпутываюсь.	Ты
бы	 лучше	 цветков	 нарвал,	 когда	 по	 базам	 своим	 шатаешься,	 или
шампанского	 деми-сек	—	 какое	 оно,	 и	 не	 пробовала.	В	 субботу	 принеси,
слышишь?	Деми-секу!	Гуляет	в	субботу	Тоська,	конец	великому	посту!

Они	славно	повеселились	в	ту	субботу.	Ни	одного	упрека	не	слыхал	он
от	 Тоськи.	 И	 денег	 не	 взяла.	 А	 теперь	 припомнила:	 с	 сотенными
бумажками…	кот	поганый…	Ну	и	язычок!

—	Хватит!	—	прикрикнул	он,	рассердившись.	—	Намолола,	наорала.
Давай-ка	домывай	пол	да	освободи	мне	постель!

—	 Освобожу!	 —	 буркнула	 Тоська	 и	 подняла	 тряпку.	 —	 Сегодня
освобожу,	 а	 вообще-то…	 квартирку	 похлопочите.	 Начальник	 теперь!	 Что
вам	—	в	углу-то!..

Как	это	понимать	—	отставка?
Хлопнув	дверью,	он	выскочил	из	дому.
Кругом	 люди:	 кто	 гуляет,	 кто	 на	 крылечке	 сидит,	 кто	 по	 делу

торопится.	Людей	много,	а	видеть	никого	не	хочется.
У	берега	поскрипывала,	покачиваясь,	лодчонка	с	подвесным	мотором,

верная	подруга.
Отомкнул	замок,	бросил	в	корму	цепь,	оттолкнулся…
Тихо	шла	лодка	по	вечерней	реке,	стрекоча	мотором.	Сумрачно	сняла

вода,	 вбирая	 блеклые	 краски	 закатного	 неба.	 Расходясь	 от	 носа	 лодки,
широко	 разбегались	 волны,	 с	 шипением	 и	 всплесками	 ударяя	 в	 берега.
Впереди	пугающе	темнело	ущелье.	Позади	мрачно	серела	бетонная	махина
головного	 сооружения,	 зловещими	 пиками	 утыкались	 в	 небо	 черные
стрелы	 кранов.	 Светлострой…	Новые	 люди…	Что	же	 произошло,	 как	же
это	вышло	так	нехорошо?

Пронзило	воспоминание	о	рассказе	приятеля:	на	оперативке	Николай
Иванович	докладывал	ход	изысканий.	Луганов	прервал:

—	Ваш	 заместитель	 доложил	мне	 проект	 перестройки	 работ.	Хвалю.
Поддержу.



Николай	Иванович	замялся,	так	как	не	знал,	о	чем	речь.
—	Способны	вы	провести	всю	эту	историю?	—	напирал	Луганов.	—

Тогда	действуйте	поэнергичней.
Николай	Иванович	молчал.
—	 Да	 проснитесь	 вы!	 —	 закричал	 Луганов.	 —	 Вот,	 ей-богу,	 рыбья

кровь!
Когда	 Игорь	 вернулся	 из	 Москвы,	 Николай	 Иванович	 сухо	 заметил

ему,	что	не	следует	действовать	через	голову	своего	начальника.
Игорь	сказал:
—	Это	был	частный	разговор	у	костра.
А	это	была	—	подлость.	Как	ни	верти	—	подлость.
Темнела	река,	закручивая	струи	воронками.	Низко	нависало	небо.	Без

цели	 моталась	 по	 реке	 лодчонка	 с	 подвесным	 мотором.	 И	 сотни	 горьких
мыслей,	клочковатых	воспоминаний	давили	голову.	Хоть	плачь,	хоть	кричи.
Слез	не	было,	и	крика	не	получилось,	слово	сорвалось	с	губ	совсем	тихо,
жалобно:	папа!

Он	повторил	про	себя	—	папа!
Но	тысячи	верст	между	ними.	Отчуждение	—	между	ними.	И	нельзя

помчаться	к	нему,	чтобы	припасть	к	родной	руке,	и	ничего	не	суметь	—	в
письме.	Нужно	—	самому.
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Как	оно	приходит	—	возмужание?
Ты	уже	вырос	как	будто,	раздались	плечи,	погрубел	голос,	ты	кое-чему

научился,	с	тобой	уже	считаются	всерьез,	как	с	работником,	но	тебе	еще	в
диковинку	 уважение	 взрослых	 и	 забавно,	 если	 тебя	 величают	 по	 имени-
отчеству.	 Еще	 подводят	 самолюбие	 и	 беспечность,	 еще	 не	 умеешь	 ни
взвесить,	ни	проконтролировать	самого	себя,	и	никто	не	догадывается,	как
часто	 ты	спотыкаешься	и	как	больно	бьет	 тебя	по	носу	жизнь.	Ты	считал
лучшими	свойствами	человека	мужество	и	неподкупное	благородство.	Как
же	случилось,	что	вдруг,	опомнившись,	 ты	обнаружил,	что	тебе	изменило
благородство,	 а	 мужество	 оказалось	 незатейливым	 позерством?..	 Ты
проверяешь	 себя	 еще	 и	 еще,	 все	 тревожней,	 все	 смущенней.	 Сколько
нелепых	поступков,	мелких	побуждений!	Решений	всего	два:	или	прикрыть
глаза	 на	 то,	 что	 обнаружил,	 и	жить	 как	 придется,	 как	 поведут	желания	 и
страсти,	—	 или	 взять	 себя	 за	шиворот	 и	 судить	 самого	 себя	 жестче,	 чем
судишь	других.



Ты	 выбираешь	 второе.	 Ты	 учишься	 руководить	 —	 нет,	 не	 людьми,
самим	 собой;	 это	 трудней.	 Среди	 соблазнов	 и	 увлечений	 ты
прислушиваешься	к	голосу	разума	и	совести.	У	тебя	не	было	недостатка	в
идеях	и	принципах,	но	они	порой	существовали	сами	по	себе,	а	поступал
ты	так,	как	подскажет	минута;	и	вот	ты	продираешься	к	сочетанию	идей	и
воплощения,	принципов	и	поступков…

Двадцать	шесть	лет.	Еще	чуть-чуть	мальчишка,	уже	совсем	мужчина.
Все	силы	развились,	и	ничто	не	потускнело.	Мир	еще	нов	и	влекущ,	но	ты
уже	определился	в	нем.

Это	—	зрелость?
Игорь	 стоял	 у	 окна	 вагона	 и	 с	 немного	 выспренней

многозначительностью	 обдумывал	 жизнь	 и	 самого	 себя.	 Это	 помогало
смирять	нетерпение,	—	он	подъезжал	к	Москве.

Какими	прелестными	показались	ему	подмосковные	округлые	холмы,
неспешно	 струящиеся	 речушки	 в	 зеленых	 берегах	 под	 задумчивыми
ивушками,	 деревни	—	 такие	 зеленые,	 что	 домов	 почти	 не	 видно,	 только
заросли	 кустов,	 ветви	 яблонь	 с	 желтеющими	 плодами	 да	 крыши,
возносящие	 в	 небо	 торчки	 антенн.	 Поля	 раздольны	—	 на	 одних	 желтеет
стерня,	другие	только	что	вспаханы,	и	даже	издали	чувствуется,	как	сочна
земля.

Нет	ничего	блаженней	возвращения	домой.	Наверно,	через	две	недели,
подъезжая	 к	 Светлограду,	 тоже	 будешь	 радоваться	 —	 место,	 где	 ты	 как
следует	 поработал,	 становится	 родным,	 и	 ревниво	 хочешь	 участвовать	 во
всем,	что	там	будет.	Если	бы	сейчас	предложили	на	выбор	—	Светлоград
или	 Москва,	 ответил	 бы	 не	 задумываясь:	 Светлоград!	 И	 все-таки	 нет
ничего	милее	московских	неровных	улиц	и	улочек,	суматошных	трамваев	и
роскошных	 залов	 метро,	 пестрой	 московской	 толпы,	 где	 певучий
московский	 говор	 перемежается	 сотнями	 говоров	 и	 языков.	 Нет	 ничего
милее	дома	в	кривом	переулке,	где	на	осипший	от	времени	звонок	выбежит
мама,	 где	 в	 дверях	 кабинета,	 заваленного	 книгами,	 покажется	 отцовская
сутуловатая	фигура	в	домашней	куртке…

Они	 казались	 неизменными	 —	 и	 переулок,	 и	 дом	 с	 облупившейся
штукатуркой,	 и	 запах	 табака,	 тянущийся	 из	 отцовского	 кабинета,	 и	 уж,
конечно,	 неизменны	 мама	 и	 отец.	 А	 вот	 он	 изменился.	 Почувствуют	 они
перемену	и	нем?	Отец	—	почувствует?

Отец	скажет:	валяй	рассказывай.	О	делах	изыскательских	—	тут	отец
поймет	с	полуслова.	Что-то	одобрит,	в	чем-то	осудит	или	предостережет.	А
вот	о	том,	главном…	«Папа,	я	узнал	простую	истину,	что	каждый	работник
—	 человек	 со	 своей	 жизнью».	 Звучит	 наивно	 —	 подумаешь,	 открытие!



Отец	говорил	об	этом	не	раз.	И	Аннушка	Липатова.	Но	в	том-то	и	дело,	что
мало	знать	нужно	ощутить	изнутри.	Я	не	ощущал.	Наука	далась	нелегко.	А
потом	 оказалось,	 что	 это	 не	 так	 уж	 трудно,	 самому	 приятней.	 «Папа,	 я
перевел	 Калистратова	 с	 дальней	 точки	 в	 Светлоград,	 потому	 что	 у	 него
жена	 вот-вот	 родит,	 она	 молодая	 и	 боится».	 Нет,	 об	 этом	 не	 стоит,	 отец
скажет	—	правильно,	но	чем	тут	хвастаться?	«Папа,	трех	парней,	которые
готовятся	в	 техникум,	я	 свел	с	разных	буровых	на	одну,	чтобы	они	могли
заниматься	вместе».	Тоже	ничего	особенного.	С	Калистратовым	были	кое-
какие	 сложности,	 а	 тут	 обычная	 переброска.	 Но	 ведь	 не	 в	 ней	 главное.
Главное	 —	 я	 сам	 узнал	 о	 том,	 что	 жена	 Калистратова	 нервничает,	 а	 те
парни	 учатся.	 Раньше	 меня	 уважали,	 подчинялись	 мне,	 —	 а	 о	 своем,	 о
личном	не	рассказывали.	Даже	Тоська…

О	Тоське	определенно	нельзя	—	ни	с	мамой,	ни	с	отцом.	Для	мамы	все
женщины,	 что	 появляются	 в	 жизни	 сына,	 —	 это	 «такие	 женщины»,
способные	 окрутить,	 а	 то	 и	 заразить	 болезнями,	 которые	 она	 брезгливо
называет	 по-латыни.	 Мамины	 разговоры	 на	 эту	 тему	 —	 сплошная
профилактика.	 С	 папой…	 нет,	 и	 с	 папой	 все	 еще	 чувствуешь	 себя
мальчишкой,	 которому	 нужно	 притворяться,	 что	 он	 не	 курит,	 не	 пьет	 и
чурается	женщин.	Папа	сам	поглядывал	на	Лельку	Наумову	с	нежностью,
это	уж	точно.	Но	рассказать	ему	о	Речной	Тоське?..

Три	 недели	 Игорь	 спал	 на	 раскидушке	 в	 конторе.	 Тоська	 первая
пришла	 к	 нему.	 Ничего	 не	 простив,	 не	 требуя	 покаяний,	 —	 пришла,
поманила.	Он	хотел	объясниться,	она	лениво	улыбнулась:

—	Не	надо.	Ты	же	не	злой,	глупый	еще.	Я	ж	понимаю.
Были	дни	в	их	возродившейся	близости,	когда	он	решил,	что	честность

требует	женитьбы.	Заговорил	об	этом	с	Тоськой.	Она	растрогалась,	а	потом
сказала:

—	Дурость	все,	Игорек!	Дурость!	И	я	тебе	не	жена,	и	ты	мне	не	муж.
Может,	 она	 ждала,	 что	 он	 будет	 спорить,	 просить?	 Кажется,	 нет,	 не

ждала.
Однажды	он	простудился,	захворал.	Тоська	часами	сидела	возле	него.

И	 как-то	 ночью,	 когда	 он	 лежал	 ослабевший	 и	 смирный,	 начала
рассказывать	о	себе:

—	Знаешь,	как	дурешки	молодые	влюбляются?	Так	и	я.	Только	и	свету
в	 окошке	 —	 Фролушка!	 Красивый	 он	 был.	 Ну	 и	 я	 —	 ничего.	 Кто	 ни
поглядит	—	парочка!	Поженились,	я	думала	—	не	бывает	лучшего	счастья
у	 людей.	 Он	 на	 меня	 дышит,	 я	 на	 него.	 Рыбачим	 —	 вместе,	 домой	 —
вместе.	А	только	запало	мне,	дуре,	в	голову	—	пусть	станет	инженером	по
рыбному	 делу.	 Приезжал	 к	 нам	 один	 такой.	 Интересно	 все	 объяснял.



Понравилось,	 размечталась.	 Он	 говорит	—	 давай	 вместе.	 А	 тут	 сыночек
родился.	 Куда	 с	 ребенком	 ехать?	 Уговорила	 я	 его	—	 жизнь	 большая,	 мы
свое	возьмем,	 только	выучись!	Уехал.	Далеко	уехал,	в	Астрахань.	Первый
год	писал,	и	я	писала,	деньги	посылала,	на	каникулы	ждала.	И	вдруг	пишет
—	летняя	практика	на	Каспийском	море,	не	отпускают.	Могло	так	быть,	как
думаешь?

Помолчала,	сама	себе	ответила:
—	 Хотел	 бы	—	 нашел	 бы	 время.	 Да	 разве	 я	 тогда	 понимала!	 А	 на

второй	год,	в	октябре,	 заболел	сыночек.	Дифтерит.	И	как	его,	маленького,
скрутило…	У	 нас	 ни	 врача,	 ни	фельдшера.	А	Фролушка	мой	 задыхается,
задыхается	у	меня	на	 глазах.	Схватила	я	 его,	 закутала	—	и	в	лодку…	все
равно	спасения	нет	—	или	в	 город	добраться,	или	здесь	похоронить.	Всю
ночь	 гребла.	 Погляжу,	 жив	 ли,	 и	 опять	 гребу.	 А	 один	 раз	 поглядела	 —
кончается…

Она	рассказывала,	как	закричала	над	ним,	как	пустила	лодку	обратно
по	 течению	—	 пусть	 бросит	 на	 камни,	 потопит,	 все	 легче,	 чем	 остаться
жить.	Так	ведь	не	потопило!	А	большой	Фрол	не	вернулся.	Ждала-ждала,
потом	 запросила	 его	 институт,	 ответили:	 выехал	 на	 работу	 в	 район
Азовского	моря…

Рассказывала	 она	 с	 подробностями,	 взволнованно	 дыша,	 заново
переживая	обиду.	А	заключила	с	усмешкой:

—	Вот	тогда	я	и	узнала	цену	вашему	брату.	Без	вас	—	скучно,	а	только
любви	ни	один	не	стоит.	Так,	забавы	ради…

Чувство,	 которое	 возникло	 у	 Игоря	 в	 последнее	 время,	 тоже	 было
ново,	—	он	жалел	ее.	Подчеркивает	Тося,	что	оба	—	вольны,	сняла	с	него
всякую	ответственность	—	а	он	ее	ощущает…

Спросить	бы	отца	—	как	он	рассудит.	Да	не	спросишь	такое.

В	 переулке	 снесли	 два	 деревянных	 дома,	 возводили	 каменный,
многоэтажный.	 Дом,	 где	 он	 родился	 и	 жил,	 оштукатурили	 заново.	 Но
лестница	была	старая,	 запущенная.	Звонок	звонил	так	же	сипло.	Открыла
мама.

Она	 вскрикнула	 и	 обняла	 его	 точно	 так,	 как	 ему	 представлялось,	 а
затем	сказала	своим	деловым,	«депутатскнм»	голосом:

—	В	командировку?	Надолго?	Зря	не	телеграфировал,	я	назначила	на
вечер	заседание,	которое	могла	отложить.

Потом	 она	 установила,	 что	 у	 нее	 есть	 два	 часа	 с	 четвертью,	 и	 снова
превратилась	 в	 маму	 как	 таковую,	 —	 заставила	 принять	 душ,	 начала
хлопотать	на	кухне.	Конечно,	в	доме	не	нашлось	ничего,	кроме	сосисок	и



пирожных,	 —	 такая	 уж	 она	 хозяйка.	 Но	 сосиски	 были	 московские,
поджаренные	 мамой,	 и	 пирожные	 были	 московские,	 и	 напротив	 сидела
мама	в	темном	свободном	платье	—	докторском,	под	халат.

—	Ты	изменился,	да?
Так	спросила	мама.
—	Очень.
—	Надеюсь,	к	лучшему?
—	По-моему,	да.
—	Постепенно	разберемся.
И	все.	Мамино	золотое	качество	—	не	докучать	расспросами.
—	 Знаешь,	 мама,	 наш	 Луганов	 так	 же,	 как	 ты,	 любит	 говорить

«разберемся».	Мы	с	ним	весной	умыкнули	из	одной	экспедиции	несколько
работников,	нивелир	и	два	потенциометра.	Он	сказал:	разберемся.	И	до	сих
пор	разбираемся.

Мама-депутат	сдержанно	улыбнулась	и	спросила:	как?
—	 Крутили,	 отговаривались,	 а	 недавно	 сообщили,	 что	 приборы

сломались,	пришлете	счет	—	оплатим,	а	на	большее	не	рассчитывайте.
Мамины	 глаза	 смеялись,	 по	 затем	 вступила	 в	 строй	 старая

большевичка	 Митрофанова,	 которая	 считала,	 что	 нужно	 бороться	 за
честные	 нравы	 и	 такой	 порядок,	 при	 котором…	 И	 обе	 мамы,	 прищурив
близорукие	глаза,	спросили:

—	Это	и	есть	твое	изменение	к	лучшему?
—	Нет,	 я	 сперва	умыкнул,	 а	потом	стал	меняться.	И	 знаешь	почему?

Краденый	геофизик	оказался	порядочной	дрянью.
—	 Так	 тебе	 и	 надо!	 Он	 не	 перебежит	 еще	 куда-нибудь	 с	 этими…

потенциографами?
—	Потенциометрами.	Может	и	перебежать.
Было	чудесно,	что	мама	не	ахала	и	не	тревожилась,	говорила	с	ним	как

с	 равным.	 Было	 чудесно	 смотреть	 на	 ее	 круглое	 розовое	 лицо	 с	мелкими
морщинками	у	глаз,	на	ее	коротко	остриженные	седые	волосы	—	седина	не
старила	ее,	а	украшала.

—	Папа	скоро	придет?
—	Нет.
По	краткости	ответа	ясно,	что	мама	чем-то	недовольна.
—	Что	он	делает?	Работает?
—	Он	работает,	но	не	служит,	—	точно	ответила	мама.	—	Числится	в

резерве.	 Ему	 предлагали	 экспедицию	 на	 Север	—	 отказался.	 Просился	 в
район	Тургайского	плато	—	не	послали.

—	Неприятности…	кончились?



—	 Ты	 же	 знаешь	 папу	—	 молчал,	 молчал…	—	Мама	 очень	 похоже
изобразила	упрямо	молчащего	папу.	—	А	потом	взорвался	—	да	как	пошел
резать	 правду-матку!	 Говорит,	 стер	 в	 порошок	 этого	 Сорокина.	 Ну,	 не
знаю…

—	И	чем	же	он	занят?
—	Все	тем	же.	—	Мама	пристально	поглядела	в	глаза	Игорю	и	веско

сказала:	 —	 Все	 нужно,	 сынок.	 И	 твоя	 кипучка,	 и	 мои	 «дышите	 —	 не
дышите»,	и	его	большие	замыслы.	Мне	не	нравилось,	когда	ты	судил	узко.

Припечатала	—	и	не	стала	развивать	мысль.	Умному	понятно.
—	Так	где	ж	все-таки	папа?
Мама	 поглядела	 на	 часики	 и	 сказала,	 что	 сейчас	 папа	 делает	 доклад

студентам	географического	факультета.
—	Это	в	порядке	чего	же?
—	 В	 порядке	 личной	 инициативы,	 —	 сказала	 мама.	 —	 Множество

докладов	 в	 самых	 различных	 аудиториях.	 Знаешь,	 у	 Маркса	 —	 идея,
овладевшая	 массами,	 становится	 материальной	 силой.	 Он	 сейчас	 очень	 в
форме.

—	Та-ак…	А	оттуда	он	—	куда?
Мама	презрительно	дернула	губами	и	сообщила,	что	сегодня	—	день

рождения	этой…	Татьяны	Николаевны	и	папа	пойдет	«на	весь	этот	шум».
—	Сколько	же	ей	лет?
—	Не	знаю.	Говорит,	что	тридцать	пять.
—	А	ты	по-прежнему	не	любишь	ее	и	к	ним	не	ходишь?
—	Я	люблю	Русаковского,	когда	он	один.	А	ходить	нужно	только	туда,

куда	хочется.	На	иное	жаль	терять	время.
Это	 говорила	 старая	 большевичка.	Она	 сердилась	 и,	 наверно,	 весьма

преувеличенно	 представляла	 себе	 «весь	 этот	 шум»,	 создаваемый
Русаковской,	но	справедливости	ради	тут	же	объяснила:

—	Он	колебался,	идти	ли.	Я	сама	его	послала.	Тем	более	что	у	меня
заседание.	Ему	полезно	встряхнуться,	—	добавила	доктор	Митрофанова.	—
Он	слишком	безотрывно	работает.	Как	я	понимаю,	ты	побежишь	туда,	как
только	я	уйду,	—	насмешливо	предположила	мама.

—	Это	идея!	Но	сперва	я	провожу	тебя	на	заседание.
После	 бивачных	 условий	 Светлограда,	 работы	 с	 утра	 до	 ночи	 и

общества	 Речной	 Тоськи	 было	 особенно	 приятно	 попасть	 в	 среду
интеллигентную,	 блестящую	 и	 веселую,	 увидеть	 нарядных	 женщин,	 —
вернее,	 нарядную	 женщину,	 потому	 что	 тут,	 как	 всегда,	 безраздельно
царила	Татьяна	Николаевна,	две	пожилые	родственницы	в	счет	не	шли.

Татьяна	Николаевна	была	в	восторге	от	появления	Игоря,	—	видимо,



не	 хватало	 молодежи.	 Женя	 Трунин	 все-таки	 уехал	 на	 Алюминиевый
комбинат.

—	А	Илька	Александров	здесь?
Татьяна	 Николаевна	 с	 притворной	 веселостью	 сказала,	 что	 Илюша

отбился	от	рук,	целые	вечера	играет	в	теннис	—	новое	увлечение!	Приедет
попозже.

Игоря	уже	не	интересовало,	будет	ли	Илька,	—	в	приоткрытую	дверь
он	 заметил	 отца	 —	 отец	 что-то	 оживленно	 говорил	 и	 казался
помолодевшим,	посвежевшим,	таким	Игорь	его	не	видел	давно.

Встреча	 вышла	 еще	 лучше,	 чем	 он	 представлял	 себе.	 Отец,	 не
стесняясь,	обнял	его,	и	расцеловал,	и	похвастал	перед	гостями:

—	Вот	какой	сын	вымахал!	Строитель	Светлоградской	ГЭС!
И	уже	не	отходил	от	Игоря.
По	 случаю	 дня	 рождения	 стол	 был	 парадно	 накрыт,	 а	 столовая

уставлена	цветами	—	в	корзинах,	в	горшках,	в	вазах.	Татьяну	Николаевну
посадили	на	возвышение,	 украшенное	розами,	—	она	была	очень	хороша
среди	роз,	но	уверяла,	что	муж	придумал	это	нарочно,	так	как	при	каждом
движении	ее	подстерегают	шипы.	Русаковский	казался	очень	влюбленным.
Большинство	гостей	—	тоже.

И	только	два	человека	были	заняты	друг	другом	—	отец	и	сын.	Они	и
сели	 рядом,	 на	 конце	 стола,	 и	 при	 всех	 тостах	 чокались	 за	 что-то	 свое.
Никаких	 объяснений	 между	 ними	 не	 было,	 объяснения	 оказались
ненужными.	 Почему	 узнал	 отец,	 что	 сын	 много	 пережил	 и	 продумал?
Какими	 путями	 он	 дошел	 до	 понимания	 того,	 в	 чем	 сын	 не	 признался?
Только	он	сказал:

—	 Вот	 теперь	 можем	 выпить	 за	 отца	 и	 сына.	—	 Чокнулся	 и	 лукаво
спросил.	—	А	святой	дух	не	завелся?

—	Святой	—	нет,	—	ответил	Игорь.
Отец	поперхнулся	от	смеха	и	с	мамиными	интонациями	сказал:
—	Разберемся!
Галя	 Русаковская	 —	 в	 кружевном	 платьице,	 с	 громадным	 красным

бантом	—	сидела	по	другую	сторону	от	Матвея	Денисовича	и	старательно
потчевала	обоих.

—	 Выпьем	 за	 Галинку,	 пап?	 За	 то,	 чтобы	 гидротехник	 Русаковская
повернула	на	юг	те	реки,	которые	не	успеешь	повернуть	ты!

Произнеся	 тост,	 Игорь	 испугался	 слов	 «не	 успеешь»,	 —	 но	 Матвей
Денисович	уловил	в	этом	тосте	другое,	неизмеримо	более	важное	для	него,
выпил	до	дна,	а	потом	нашел	под	столом	и	крепко	пожал	руку	сына.

Звонок	возвестил	о	приходе	запоздавшего	гостя.



—	Это	Илюша!	—	 воскликнула	Татьяна	Николаевна,	 радуясь,	 что	 ее
свита	укомплектована	полностью.

Действительно,	 за	 дверью	 мелькнул	 Илька	 Александров,	 но	 перед
собою	 он	 пропустил	 в	 комнату	 высокую	 тоненькую	 девушку,	 одетую	 по-
спортивному	ловко.

—	 Прошу	 внимания!	 —	 провозгласил	 Илька.	 —	 Витя	 Сарычева.
Кандидат	физических	наук.	Теннисистка-перворазрядница.	Привел,	потому
что	отдельно	от	нее	я	уже	не	человек.

Первое,	что	 заметил	Игорь,	было	быстрое	изменение	в	лице	Татьяны
Николаевны	 —	 внезапный	 гнев,	 минутное	 смятение,	 а	 затем	 чарующая
улыбка.	 Вторым	 впечатлением	 Игоря	 было	 то,	 что	 девица,	 без	 которой
Илька	Александров	уже	не	человек,	некрасива	и	к	тому	же	слишком	высока
и	 худа.	 Девица	 и	 Илька	 в	 четыре	 руки	 преподнесли	 Татьяне	 Николаевне
небольшую,	слегка	потрепанную	книжку.

—	О,	это	библиографическая	редкость!	—	воскликнул	Русаковский.
—	 Сейчас	 мы	 вас	 усадим,	 —	 сказала	 Татьяна	 Николаевна,

высматривая,	куда	приткнуть	прибор.
Все	 засуетились,	 сдвигая	 стулья.	 Илька	 со	 своей	 Витей	 оказались

рядом	 с	 Игорем.	 Илька	 смотрел	 на	 нее	 с	 такой	 восторженной
преданностью,	 что	 Игорю	 начало	 казаться,	 что	 теннисистка	 и	 кандидат
наук	не	 так	уж	дурна,	 как	 сперва	показалась.	Мужская	 стрижка	идет	 к	 ее
узкому	лицу.	В	глазах	и	улыбке	—	много	ума,	Спортивный	стиль	выбран	с
толком.	Нет,	она	—	ничего.

Матвей	Денисович	осведомился,	по	какой	 теме	 защитила	 столь	юная
девушка	 кандидатскую	 диссертацию.	 За	 столом	 притихли,	 всех
интересовало	то	же	самое.	Витя	Сарычева	понятливо	блеснула	глазами,	но
ответила	уклончиво:

—	Тема	специальная,	чисто	теоретическая.
—	О-о!	—	протянула	Татьяна	Николаевна.	—	Вы	боитесь,	что	мы	не

поймем?
—	 Нет,	 —	 быстро	 откликнулась	 девушка	 и	 метнула	 в	 ее	 сторону

взгляд,	похожий	на	удар	шпаги.	—	Я	просто	вспомнила,	как	после	защиты
ко	мне	подошел	один	почтенный	профессор,	поздравил	меня	и	спросил:	«А
теперь	признайтесь,	милая	девушка,	неужели	вы	все	это	сами	написали?»

Переждав,	 чтобы	 затих	 общий	 смех,	 Татьяна	 Николаевна	 с	 милой
улыбкой	сказала,	что	вопрос	даже	лестен,	потому	что	для	всякой	девушки
обаяние	 молодости	 в	 общем-то	 ценнее,	 чем	 признание	 больших	 научных
знаний,	 недаром	 наша	 гостья	 кроме	 теоретических	 исследований
увлекается	изящным	спортом.	Пилюля	была	подана	в	нежнейшей	упаковке,



но	это	была	все	же	пилюля.
—	Обаяние	молодости	иногда	отступает	перед	опытом	зрелых	лет,	—

немедленно	ответила	Витя	Сарычева.	—	К	тому	же	я	занимаюсь	атомами,	а
они	такие	маленькие,	что	прекрасно	помещаются	рядом	со	всем	прочим.

—	Два	—	ноль	в	вашу	пользу!	—	воскликнул	Игорь.
Теперь	 он	 находил	 девушку	 очаровательной.	 Тонкое,	 своеобразное

лицо.	 И	 остра	 —	 палец	 в	 рот	 не	 клади!	 Даже	 страшновато
опростоволоситься	 перед	 нею.	 Вероятно,	 это	 почувствовала	 и	 Татьяна
Николаевна.	 Игорь	 видел,	 что	 она	 взбешена	 и	 потеряла	 уверенность.	 Но
нет,	она	не	сдалась.	Она	сделала	лучшее,	что	можно	было:

—	 Прошу	 тост!	 В	 этом	 доме	 давно	 ценят	 Илюшу	 Александрова.
Сегодня	мы	принимаем	в	дом	и	в	сердце	его	подругу.	Так	выпьем	за	талант,
за	молодость,	за	счастье!

—	Ах,	умна!	—	шепнул	Матвей	Денисович	сыну.
—	 И	 хороша!	 добавил	 Игорь,	 возбужденный	 стремительным

поединком	двух	женщин	и	уколами	мужской	зависти;	он	даже	не	вспомнил
Речную	Тоську,	он	подумал	о	том,	что	вот	и	Илька	нашел	свое,	а	он	—	один,
и	 нет	 женщины,	 которую	 он	 мог	 бы	 показать	 друзьям,	 любуясь	 ею	 и
гордясь.

Удивительно,	как	отец	сегодня	понимал	его!
—	 Когда	 есть	 молодость,	 талант	 шлифуется	 трудом,	 а	 счастье…

счастье	приходит	само,	и	обычно	не	 с	 той	стороны,	откуда	ждешь.	—	Он
улыбнулся	Ильке	и	Вите	Сарычевой,	но	говорил	для	Игоря.	—	Займешься
спортом	ради	спорта,	а	оно	вдруг	выглянет	из-за	ракетки.

Игорь	ласково	присматривался	к	отцу	—	что	сделало	его,	немолодого,
обремененного	 всякими	 неприятностями,	 таким	 счастливым?	И	 что	 такое
счастье?	 Для	 Ильки	 оно	 сейчас	 —	 синоним	 любви.	 Но	 счастье	 шире	 и
протяженнее,	 чем	 любовь.	 Пройдет	 начальное	 упоение	 —	 и	 любви
окажется	 мало.	 Так	 в	 чем	 же	 оно?	 В	 ладу	 с	 самим	 собой?	 В	 полном
удовлетворении	тем,	что	делаешь?	Не	в	достигнутом	результате	—	за	одной
целью	тотчас	возникает	другая…	Вероятно,	счастье	—	в	процессе	полного
использования	 своих	 умственных	 и	 душевных	 сил	 ради	 того,	 что	 тебе
дорого?	Но	тогда,	значит,	я	счастлив,	хотя	и	не	думал	об	этом?

Позднее,	 возвращаясь	 домой	 пешком,	 чтобы	 проветриться,	 Игорь
спросил:

—	Папа,	когда	ты	чувствовал	себя	всего	счастливей?
Отец	ответил	после	короткого	раздумья:
—	Много	раз.	И	каждый	раз	по-иному.
—	А	самое-самое	большое	счастье	—	когда	было?



Отец	долго	не	отвечал,	шел	медленно,	слегка	закинув	голову.	Ищет	в
памяти?	Или	вопрошает	звезды,	которыми	сегодня	полным-полно	открытое
небо?

—	Тебе	покажется	 странным	—	от	человека	в	пятьдесят	пять	лет,	—
проговорил	он	и	повернул	к	Игорю	энергически	напряженное	лицо,	—	но
мне	почему-то	представляется,	что	самое-самое	еще	впереди.
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Все	началось	с	того,	что	в	центральных	газетах	появились	—	одна	за
другой	—	статьи	об	успехах	подземной	газификации	угля.

Кто	 мог	 думать,	 что	 статьи	 накличут	 беду?	 Им	 радовались	 ими
гордились.	Липатов	уже	привык	принимать	журналистов	и	фотографов,	не
растерялся	 и	 перед	 кинохроникой	 —	 надел	 чистую	 рубашку,	 повязал
галстук	 и	 вполне	 правдоподобно	 поразговаривал	 с	 Ваней	 Сидорчуком	 у
головки	скважины,	не	обращая	внимания	на	лучи	прожекторов	и	жужжание
киноаппарата.

Дело	 развивалось.	 Уже	 заложили	 опытно-промышленную	 станцию	 в
Кузбассе,	где	нашлись	свои	энтузиасты	подземной	газификации.	Началось
строительство	 станции	 в	 Подмосковье	—	 там,	 где	 не	 так	 давно	 провели
опыт	 по	 методу	 Вадецкого	 —	 Колокольникова.	 Проектировались	 новые
станции.	Наиболее	пылкие	энтузиасты	утверждали,	что	пройдет	лет	пять,	в
крайнем	случае	—	десять,	и	новых	шахт	строить	не	будут.

Уверенность	 в	 успехе	 преображала	 людей.	 Олесов,	 про	 которого
Липатов	говорил,	что	он	жмется,	мнется,	переминается	и	лучше	удавится,
чем	сам	примет	решение,	—	Олесов	прямо-таки	землю	рыл	—	его	доброе
внимание	 ощущали	 все	 работники.	 Он	 уже	 не	 глядел	 в	 рот	 Вадецкому	 и
позволял	 себе	 повышать	 голос	 на	 Колокольникова,	 если	 тот	 затягивал
срочные	решения.

Впрочем,	 и	 Колокольников	 изменился.	 Барственной	 холодности
поубавилось,	 заинтересованность	 техническими	 проблемами,
возникавшими	 в	 практике,	 проявлялась	 все	 чаще.	 Теперь	 и	 он	 позволял
себе	за	глаза	ругнуть	Вадецкого	«злыдней»	и	«другом	на	час».

Алымов	был	еще	напористей	и	громогласней,	чем	раньше;	его	глазки
неистово	 сверкали	 из-под	 набрякших	 век,	 ноздри	 раздувались.	Он	 дышал
воздухом	 удачи	 и	 счастливых	 предчувствий.	 В	 Донецке	 он	 бывал	 теперь
реже,	 в	 его	 обращении	 с	 Катериной	 пробивались	 властные	 нотки.	 А
Катерина	будто	и	не	замечала	этого	или	ей	нравилось	—	кто	знает!	Когда



приезжал	 Алымов,	 она	 бросала	 и	 дочку,	 и	 любые	 дела,	 у	 нее	 был	 вид
человека,	спешащего	впрок	наглотаться	радости.

—	Все	не	как	у	людей,	—	вздыхала	мать,	—	муж	он	тебе	или	не	муж?
Катерина	отвечала	заносчиво:
—	А	какая	вам	разница	—	кто?
Однажды	она	вдруг	задумчиво	сказала	брату:
—	Если	ты	переедешь	под	Москву,	может,	и	мне	с	тобой	поехать?	Я	бы

в	компрессорной	могла	работать.
Палька	так	удивился,	что	не	ответил.	Впрочем,	она	и	не	ждала	ответа.
Опытных	 работников	 не	 хватало,	 одному	 из	 руководителей	 станции

№	 3	 предлагали	 перебраться	 в	 Подмосковье.	 Палька	 считал,	 что	 ехать
должен	 Липатов	 —	 там	 идет	 строительство,	 у	 Липатова	 по	 этой	 части
больше	опыта.

Липатов	 говорил:	 «Нема	 дураков».	 Он	 заявлял:	 «Предложи	 мне	 в
Кремль	—	 и	 то	 не	 поеду!»	 Он	 кричал:	 «За	 столько	 лет	 впервые	 семья	 в
сборе,	да	чтобы	я	опять	бобылем	мотался?!»

Да,	 впервые	 за	 много	 лет	 Аннушка	 была	 рядом.	 Ее	 светлоглазое,
дочерна	 загорелое	 лицо	 и	 фигурка	 в	 выцветшем	 комбинезоне	 постоянно
мелькали	на	станции	№	3	в	тех	местах,	где	закладывали	новые	скважины,	а
контора	 буровых	 работ	 теперь	 всегда	 отпускала	 доброкачественные
штанги.

Липатову	 доставляло	 огромное	 удовольствие	 говорить	 людям	 «мне
пора	домой»,	«меня	ждет	жена»…

На	 самом	 деле	 не	 все	 было	 так	 гладко,	 как	 он	 старался	 показать.
Аннушка	пыталась	—	и	не	умела	наладить	жизнь	семьи.	«Захолостячилась
я,	 что	 ли?»	—	 виновато	 вздыхала	 она,	 с	 досадой	 замечая,	 что	 хозяйство
расползается	в	ее	неопытных	руках,	что	всех	домашних	дел	не	переделать,
как	ни	старайся,	а	дочка	не	слушается	и	глядит	в	сторону.	Осенью	Иришка
устроила	настоящий	бунт,	отказавшись	перейти	в	другую	школу,	—	были	и
слезы,	 и	 крики,	 и	 умильные	 просьбы,	 а	 кончилось	 тем,	 что	 Иришка
осталась	в	поселковой	школе,	ездила	туда	трамваем,	а	из	школы	забегала	к
Кузьменкам	и	норовила	заночевать.	Липатов	сердился,	Аннушка	огорчалась
и	нередко	мчалась	вечером	в	поселок	Челюскинцев	—	за	дочкой.

Всю	неделю	жизнь	шла	кувырком,	зато	в	субботу	начинался	семейный
аврал.	 Липатов	 занимался	 хозяйственными	 заготовками,	 Аннушка
повязывалась	передником	и	с	подчеркнутой	домовитостью	стряпала	всякие
кушанья	 и	 пекла	 пироги	—	 их	 потом	 хватало	 до	 среды.	 Иришка	 быстро
усвоила,	что	за	примерное	поведение	в	субботу	и	воскресенье	ей	простятся
грехи	во	все	другие	дни	недели,	являлась	домой	прямо	из	школы,	убирала



квартиру	и	лихо	мыла	пол,	 всеми	ухватками	подражая	Лельке.	Она	умела
подластиться	к	отцу	и	выпросить	всякие	поблажки.	Утром	она	будила	отца,
водя	теплой	ладошкой	по	его	колючей	щеке:

—	Ежику	надо	бриться!
Липатов	 таял	 от	 блаженства	и	покорно	брился,	 а	 дочка	подавала	 ему

теплую	воду	и	протирала	бритву,	между	делом	обеспечивая	деньги	на	кино
—	себе	и	Кузьке,	а	то	и	еще	кому-нибудь	из	поселковых	приятелей.

С	 понедельника	 все	 опять	 шло	 кувырком,	 но	 до	 середины	 недели
Липатову	 хватало	 субботних	 и	 воскресных	 ощущений.	 Ему	 казалось,	 что
вот-вот	 все	 наладится.	 Срываться	 куда-то	 на	 новое	 место?	 Дудки!	 Пусть
Палька	едет,	ему	что!	—	собрал	чемодан	и	готов.

Палька	не	говорил	ни	да,	ни	нет.	Он	понимал,	как	интересно	и	важно
испытывать	метод	 на	 бурых	 углях	Подмосковного	 бассейна,	 но	 ему	 было
жаль	 покидать	 донецкую	 станцию	—	 теперь,	 когда	 она	 начала	 выдавать
промышленный	 газ,	 когда	 идут	 исследования,	 двигающие	 вперед	 всю
проблему	подземной	газификации.	На	новой	станции	придется	заниматься
строительством	 и	 наладкой,	 то	 есть	 в	 известной	 мере	 повторением
пройденного.

—	 Я	 могу	 приезжать	 консультировать	 их,	 —	 сказал	 он	 Олесову,	 а
потом	 сам	 удивился:	 ишь	 ты,	 какой	 важный	 стал,	 соглашаюсь
консультировать!

И	 все	 же	 порой	 хотелось	 все	 бросить	 и	 уехать	 куда	 глаза	 глядят,
потому	что	здесь,	в	Донецке,	было	трудно	встречаться	и	еще	труднее	—	не
встречаться	с	Клашей	Весненок.

Перед	тем	как	Степу	увезли	в	Одессу,	Степа	сам	заговорил	о	Клаше	и
высказал	 то	 же,	 что	 думал	 Палька,	 —	 бесполезно	 глушить	 любовь	 ради
чего	бы	то	ни	было.

Если	бы	Палька	мог	честно	взглянуть	в	глаза	товарищу,	разговор	шел
бы	иначе.	Но	перед	ним	был	человек	с	повязкой	на	глазах,	с	бескровными,
мучительно	 сжатыми	 губами.	С	 этим	человеком,	быть	может	обреченным
на	вечный	мрак,	Палька	не	мог	говорить	начистоту.

—	Мудришь,	 дружище,	—	 сказал	 он,	—	 ты	 не	 так	 понимаешь	 наши
отношения.	Мы	с	Клашей	приятели,	по	и	 только.	Так	что	 езжай	и	 скорей
поправляйся.

Поверил	Степа?	Может,	и	поверил.
Из	 Одессы	 сведения	 поступали	 неясные.	 Сверчкова-мама	 была	 не

очень-то	 грамотна	и	легко	впадала	в	панику.	В	общем,	она	сообщала,	что
Филатов	 надеется	 восстановить	 зрение	 Степы,	 но	 ничего	 не	 обещает,	 а
операции	 мучительны…	Иногда	 приходили	 короткие	 писульки	 от	 самого



Степы.	Из	нацарапанных	вслепую	каракулей	следовало	заключить,	что	все
идет	прекрасно,	Одесса	—	чудесный	город,	а	Степа	скучает	без	подземной
газификации.	В	конце	письма	он	передавал	приветы	всем	товарищам	—	и
Клаше.	 Ей	 он	 не	 писал	 совсем.	 Значит,	 все-таки	 не	 поверил?..	 Клаша
продолжала	 каждую	 неделю	 писать	 ему	 длинные	 письма	 —	 крупными
буквами,	чтоб	разобрала	мама.

Пальку	Светова	избегала.
Долгое	 время	 Палька	 считал,	 что	 виной	 всему	 —	 та	 встреча	 у

гостиницы,	 тот	 пижонский	 поцелуй	 руки!	 Конечно,	 Клаша	 и	 слушать	 не
захотела,	когда	он	попытался	объяснить	ей.

—	Мне	это	совершенно	неинтересно.
Среди	 других	 истин,	 известных	 Клаше	 абсолютно	 точно,	 была	 и	 та,

что	целование	руки	—	буржуазный	и	даже	феодальный	пережиток.	Палька
тоже	 считал,	 что	 это	 пережиток,	 и	 не	 мог	 допустить,	 чтобы	 Клаша
истолковала	в	позорном	для	него	смысле	тот	несчастный	поцелуй.

—	 Липатушка,	 будь	 другом,	 найди	 способ	 объяснить	 Клаше,	 что
сделала	 для	 нас	 Русаковская,	 —	 так	 он	 решил	 выкрутиться	 из	 трудного
положения.

Липатов	согласился	неохотно.	Как	и	все,	он	считал,	что	Клаша	связана
со	Степой,	а	значит	—	нечего	заглядываться	на	других.	Он	все	же	рассказал
Клаше,	 как	 было	 дело.	 Оказалось,	 Клаше	 это	 интересно.	 Палька	 сразу
почувствовал,	 что	 она	 перестала	 дуться	 на	 него.	 Но	 избегать	 —	 не
перестала.

Они	подолгу	совсем	не	виделись.	Чтобы	не	оказаться	вечером	возле	ее
дома,	 он	 оставался	 ночевать	 на	 станции.	 Так	 удавалось	 протянуть	 семь
дней,	десять	дней,	иногда	—	две	недели.	И	наступал	вечер,	когда	ноги	сами
вели	его	на	ту	улицу.

—	Клаша,	здравствуй!	—	восклицал	он,	подкараулив	ее.
—	Откуда	ты	взялся?	—	розовея,	удивлялась	Клаша.
Они	 проходили	 мимо	 ее	 дома	 и	 бродили	 взад-вперед,	 выбирая

безлюдные	 улочки.	 Они	 так	 долго	 ждали	 встречи,	 что	 теперь	 могли
говорить	о	чем	угодно,	лишь	бы	встреча	длилась	и	длилась.	Палька	каждый
раз	 открывал	 в	 ней	 что-то	 новое	 —	 и	 даже	 ее	 недостатки	 казались	 ему
чудесными.	 Выяснилось,	 что	 она	 нетерпима	 и	 порой	 несправедлива	 к
своим	недругам	—	одного	из	них,	весельчака	Кольку	Бурцева,	она	считала
вместилищем	всех	пороков;	Палька	знал	этого	парня	и	понимал,	что	Клаша
преувеличивает,	но	слушал	с	наслаждением	—	в	ее	несправедливости	было
столько	страсти	и	потребности	видеть	людей	прекрасными!	И	снова	к	нему
пришло	определяющее	слово	«надежная».	Надежная	—	не	на	час,	на	всю



жизнь…
Выяснилось,	 что	 у	 нее	 кремень,	 а	 не	 характер.	 Однажды,	 споря	 и	 с

нею,	 и	 с	 самим	 собой,	 он	 высказал	 мысль,	 что	 считаться	 с	 предвзятым
мнением	окружающих	и	ради	этого	подавлять	себя	—	недостойно.	Клаша
подумала	и	твердо	сказала:

—	Я	никогда	не	считаюсь	с	мнением	неправильным.
Значит,	общее	убеждение	в	том,	что	ее	и	Степу	связывала	любовь,	—

правильно?	 Палька	 насупился.	 Клаша	 поняла	 и,	 покраснев,	 быстро
добавила:

—	Но	с	совестью	считаться	необходимо.
В	 другой	 раз	 они	 заговорили	 о	 фашизме	 и	 о	 возможности	 войны	—

опасность	войны,	то	грозно	приближаясь,	то	отдаляясь,	все	время	нависала
над	страной.	Немного	рисуясь,	Палька	спросил,	будет	ли	она	тревожиться	о
нем,	если	он	пойдет	воевать.

—	А	я	сама	буду	на	фронте,	—	сказала	Клаша.
Когда	позднее	она	прочла	ему	строки	Светлова:

Наши	девушки,	ремешком
Подпоясывая	шинели,
С	песней	падали	под	ножом,
На	высоких	кострах	горели,—

он	мысленно	видел	именно	ее…
Лучшие	минуты	их	 редких	 встреч	 были	 связаны	 со	 стихами.	Все	 то,

что	 они	 не	 позволяли	 себе	 сказать	 друг	 другу,	 говорили	 за	 них	 стихи.
Можно	было	подумать,	что	поэты,	сговорившись,	писали	для	них	двоих.

Слышишь,	мчатся	сани,	слышишь,	сани	мчатся,—
Хорошо	с	любимой	в	поле	затеряться,—

читала	Клаша,	 и	 это	 они	мчались	 на	 тройке,	 хотя	 никогда	 не	 видали
троек,	 и	 он	 ее	 придерживал	 рукой	 в	 узких	 санках,	 и	 они	 терялись	 в
снежном	поле	—	совсем	терялись,	для	всех	и	ото	всех…

Нож	сломанный	в	работе	не	годится,
Но	этим	черным	сломанным	ножом
Разрезаны	бессмертные	страницы.



И	это	было	о	них,	о	поколении	самоотверженных,	к	которому	они	оба
принадлежали	 всеми	 помыслами,	 свято	 веря,	 что	 новые	 счастливые
поколения	примут	из	их	загрубевших	рук	все,	что	ими	создано.

Я	не	знаю,	где	граница
Между	пламенем	и	дымом,
Я	не	знаю,	где	граница
Меж	подругой	и	любимой…

Эти	строки	были	непосредственно	о	них	—	о	ней.	Клаше	показалось,
что	 не	 она,	 а	 он	 произнес	 эти	 слова	 —	 ей	 в	 упрек,	 и	 она	 не	 дочитала
стихотворения,	потому	что	дальше	шли	строчки,	которые	требовали	от	нее:
встань	рядом	с	любимым	и	не	расставайся!	Правда,	в	тех	стихах	речь	шла	о
военной	 грозе,	но	Клаша	подумала:	 если	б	 грянул	такой	час,	их	ничто	не
разлучило	бы,	кроме	смерти.	Сейчас	—	сложнее.

—	Что	же	ты	замолчала?
—	Забыла…	Нет,	вру.	Думаю.
—	О	чем?
—	Бывает,	что	граница	все-таки	есть	и	ее	не	перейти.
Он	 был	 не	 из	 робких,	 а	 перед	 нею	 робел.	 Перед	 путаницей	 их

отношений	 и	 обязательств	 совести	—	 робел.	Но	 сейчас	 подошла	минута,
когда	можно	заговорить	о	том,	о	чем	они	так	долго	молчали.

—	Хочешь	не	хочешь,	а	границы	никакой	нет.	Ты	—	любимая.
Несколько	 минут	—	 а	 может,	 секунд	—	 они	 были	 очень	 счастливы,

потом	Клаша	положила	ладонь	на	его	рукав	и	еле	слышно	произнесла:
—	 Я	 давно	 хочу	 сказать	 тебе.	 Ты	 здоровый	 и	 удачливый,	 во	 всем

удачливый.	И	я	—	в	общем,	у	меня	тоже	все	хорошо.	А	у	него	плохо.	И	он
надеялся…	я	сама	виновата,	что	он	надеялся,	мы	так	дружили,	я	совсем	не
знала,	 какая	 она	—	любовь.	А	 теперь	 я	 не	могу	 подбавлять	 ему	 горя.	Ты
больше	не	приходи,	Павлик.	Не	приходи.	Пойми	—	нехорошо.

Сколько	бы	он	ни	сопротивлялся	в	душе	ее	требованию,	сколько	бы	он
ни	 убеждал	 себя,	 что	 их	 разлука	 не	 принесет	 Степе	 ни	 любви,	 ни
облегчения,	—	он	сам	не	мог	подбавлять	горя	Сверчку.

«Уехать!	—	 решал	 он.	—	Уехать,	 сменить	 обстановку,	 закрутиться	 в
новых	заботах!»

Он	еще	не	дал	согласия	на	отъезд,	когда	разразилась	беда.



Вот	уже	два	месяца	шла	перебранка	между	Липатовым	и	начальником
шахты,	—	 разработка	 пласта	 подходила	 все	 ближе	 к	 станции,	 переступая
границу	 участка,	 отведенного	 для	 подземной	 газификации.	 Липатов
требовал,	 чтобы	 шахта	 прекратила	 проходку.	 Руководители	 шахты
упирались,	потому	что	как	раз	на	этом	направлении	добыча	угля	росла	день
ото	 дня…	 Липатову	 было	 трудно	 ссориться	 с	 ними.	 Все	 —	 дружки-
приятели.	 Участок,	 вклинивающийся	 в	 запретную	 зону,	 —	 его	 бывший
участок,	где	и	сейчас	работает	Кузьма	Иванович.

Он	попробовал	уговорить	Кузьму	Ивановича	—	уйди	добром.
—	Да	ты	что,	Михайлыч?	—	огрызнулся	старик.	—	Или	позабыл,	что

такое	план?	Заграбастали	этакий	мощный	пласт	и	в	ус	не	дуют!
—	Так	ведь	опасно,	Кузьмич!
—	А	 ты	 погляди,	 где	 мы,	 а	 где	 ваши	 примуса	—	 больше	 ста	 сажен.

Породы	там	крепкие,	не	пропустят.
Стыдясь	 нетоварищеского	 поступка,	 Липатов	 все-таки	 позвонил	 в

угольный	трест	и	добился,	что	трест	запретил	шахте	переступать	границу
размежевки.	 Начальник	 шахты	 в	 тот	 же	 день	 отругал	 Липатова	 по
телефону:

—	Экой	ты	сутяга	оказался!	Зарезать	нас	хочешь?
Приказ	 на	 то	 и	 приказ,	 чтоб	 его	 выполняли.	 Но	 Ваня	 Сидорчук,

друживший	 с	 маркшейдерами	 шахты,	 разузнал	 и	 сообщил	 Липатову,	 что
шахта	продолжает	«гнать	добычь»	из	запретной	зоны	и	до	конца	квартала
—	то	есть	еще	две	недели	—	свертывать	там	работы	не	собирается.

—	Эх,	надо	бы	дать	сигнал	в	трест…
—	Вообще-то	говоря	—	надо	бы…
Оба	—	шахтеры,	они	понимали,	что	их	«сигнал»	может	сорвать	шахте

перевыполнение	плана	и	получение	премий.
—	Пожалуй,	за	две	недели	слишком	близко	не	подойдут?
—	Напишу-ка	 я	 им	 бумаженцию	 с	 протестом,	 а	 там	—	как	 хотят,	—

решил	Липатов.
Он	 составил	 для	 проформы	 солидную	 «бумаженцию»	 и	 вручил	 ее

секретарше:	свезите!	Секретаршей	работала	жена	Сигизмунда	Антиповича,
бывшего	жонглера,	сумевшего	все-таки	доказать,	что	когда-то,	до	работы	в
цирке,	 он	 окончил	 бухгалтерские	 курсы.	 Его	 бывшая	 партнерша	 писала
плохо	и	все	делала	невпопад,	но	зато	жила	при	станции	и	соглашалась	на
маленькую	 зарплату,	 да	 еще	 и	 возила	 бумажки	 в	 город,	 так	 как	 любила
заодно	побродить	по	магазинам.

—	У	меня	текут	боты,	—	интимным	шепотом	сказала	она	Липатову	и



поглядела	за	окно	—	с	утра	лил	дождь.	—	Я	поеду	завтра,	хорошо?
Дня	 через	 три	из	Москвы	позвонил	Олесов	и	 таинственным	 голосом

сообщил,	 что	 «некоторые	 представители»	 заинтересовались	 советскими
работами	 по	 подземной	 газификации	 угля	 и	 сам	 —	 слышишь,	 Иван
Михайлович!	 —	 сам	 товарищ	 Сталин	 обещал	 предоставить	 им
возможность	посетить	донецкую	станцию!	Нужно	срочно	подготовиться	к
приему	 важных	 гостей	 и	 поглядеть,	 можно	 ли	 обеспечить	 в	 Донецке
«дипломатический	комфорт».

Недавно	 был	 заключен	 договор	 о	 ненападении	 между	 СССР	 и
Германией.	 Липатов	 с	 большим	 скрипом	 принимал	 этот	 договор	 —	 он
предпочел	бы	дать	Гитлеру	по	морде.

—	Западные	соседи?	—	хмуро	спросил	он.
—	Видимо.
—	И	что	же,	будем	все	им	рассказывать	и	показывать?
—	А	ты	в	меру,	Иван	Михайлович,	в	меру!
—	Это	я	могу:	они	мне	пять	слов	не	договорят,	а	я	им	—	десять.	Нехай

едут…	Но,	значит,	сам	о	нас	знает?!
—	Как	видишь!	—	Голос	Олесова	вибрировал	от	возбуждения.	—	Уж

постарайся,	Иван	Михайлович!	 Если	 все	 обойдется	 лучшим	 образом,	 нас
так	поддержат,	так	поощрят!..

—	 Это	 уж	 само	 собой,	 —	 сказал	 Липатов,	 взвешивая	 в	 уме,	 какие
выгоды	можно	извлечь,	если	Сталин	будет	доволен…

—	А	когда	они	приедут?
—	Дело	за	нами.	Мне	поручено	доложить,	когда	мы	приготовимся.	Так

что	ты,	Иван	Михайлович,	ради	бога,	форсируй!
Не	 успел	 Липатов	 повесить	 трубку,	 как	 раздался	 новый	 звонок.

Главный	инженер	Донецкугля	кричал	не	своим	голосом:
—	 Ваш	 газ	 проник	 в	 шахту!	 На	 смежном	 с	 вами	 участке!	 Девять

человек	 отравлено!	 Отключите	 свои	 скважины	 или	 что	 там	 у	 вас!
Безобразие!	Под	суд	пойдете!

Спорить	в	такую	минуту	не	имело	смысла.	Побелев,	Липатов	приказал
разыскать	Светова,	Коротких	и	Маркушу.	Он	не	мог	 решиться	 один,	 хотя
решение	было	ясно	—	прекратить	процесс	и	залить	пограничные	скважины
жидкой	глиной,	чтобы	закупорить	все	трещины.	Другого	выхода	не	было,	а
этот	 означал	—	 закрыть	 станцию	 на	 неопределенный	 срок	 и	 прекратить
подачу	газа	на	Азотно-туковый	завод.

Они	сидели	вчетвером	—	руководители	станции	—	и	думали,	понимая,
что	ничего	иного	надумать	не	могут…

Спокойнее	всех	был	Светов,	обычно	самый	горячий	и	несдержанный.



Еще	 до	 того	 как	 Липатов	 изложил	 единственно	 возможное	 решение,	 он
мысленно	 решил	 то	 же	—	 и	 с	 этой	 минуты	 как	 бы	 омертвел.	 Убийство
самого	 дорогого,	 что	 у	 него	 было,	 уже	 совершилось.	 Оставались
формальности.

—	Я	предупрежу	Азотно-туковый,	им	нужно	подготовиться,	—	сказал
он	и	начал	звонить	на	завод.

Трое	 слушали,	 как	 он	 лишенным	 выражения	 голосом	 сообщил
директору	 завода	 о	 случившемся.	 Трое	 слушали,	 как	 директор	 ругался	 и
грозил	жаловаться.

—	Ну	вот,	—	сказал	Палька,	вешая	трубку.
Леня	Коротких,	отвернувшись,	спросил,	где	взять	помпу,	глину	и	все,

что	нужно	для	заливки	скважин.
Новый	звонок	заставил	их	подскочить:	что	еще?!
Звонил	начальник	шахты.
—	 Иван	 Михайлович,	 предпринимаешь	 ты	 что-нибудь?	 Газ

распространяется	 по	 штрекам.	 Вывели	 на-гора́	 всю	 смену!	 Как	 друга
прошу	тебя…

Липатов	дал	себе	волю	—	отругался,	а	затем	спросил,	кто	пострадал	и
в	каком	они	состоянии.

—	Двое	умерли,	не	приходя	в	сознание.	Семь	человек	очень	плохи,	в
том	числе	Кузьма	Иванович.

—	Кузьменко?	—	ахнул	Липатов.
—	Кузьменко.	Прошу	тебя,	Михайлыч,	действуй!
—	 Действуйте!	 —	 сказал	 Липатов,	 не	 глядя	 на	 товарищей.	 —	 А	 я

позвоню	в	Москву…	Ох,	боже	ж	мой!	—	Он	вспомнил	недавний	разговор	с
Олесовым,	совсем	было	выскочивший	из	памяти.	—	Ну,	заварится	каша!

Москву	долго	не	давали.	Липатов	перевел	заказ	на	срочный,	потом	на
«молнию»,	но	и	«молния»	оказалась	медлительной.

Вбежал	Ваня	Сидорчук	—	его	обычно	румяное	лицо	побледнело.
—	Иван	Михайлович,	что	же	это?	Закрываем?
Липатов	 только	 рукой	 махнул:	 уйди	 ты	 со	 своей	 тоской,	 и	 без	 тебя

муторно!
Не	 отходя	 от	 телефона,	 Липатов	 прислушивался	 к	 нарастающей

тишине	—	отключили	 дутье…	 затих	 компрессор…	 с	шипением	 вырвался
на	волю	пар…

Под	рукой	затрезвонил	телефон.
—	Соединяю	с	Москвой!
Оживленный	басок	Олесова	восхищенно	воскликнул:
—	Иван	Михайлыч!	Уже?!	Ну,	герой!



Липатов	начал	докладывать.	То	ли	его	голос	был	плохо	слышен,	то	ли
новость	 было	 трудно	 воспринять,	 —	 Олесов	 не	 понимал,	 требовал
повторить,	потом	вскрикнул:

—	Закрыть?!	Да	это	же!..	Да	ты	понимаешь?!
И	вдруг	все	смолкло	в	аппарате.
—	Алло!	Алло!	—	надрывался	Липатов,	остервенело	дуя	в	трубку.
—	 Не	 кричите,	 абонент	 отошел	 от	 аппарата,	 —	 сердито	 вмешалась

телефонистка	и	сама	начала	кричать:	«Алло!»
—	 У	 аппарата	 Лидия	 Осиповна,	—	 неожиданно	 ударил	 в	 ухо	 голос

московской	 секретарши.	 —	 Бога	 ради,	 что	 случилось?	 Дмитрию
Степановичу	плохо.

—	Пусть	подойдет	немедленно,	черт	вас	дери!	—	заорал	Липатов.	—
Немедленно!

—	У	него	сердечный	припадок,	вызвали	неотложную	помощь,	—	тихо,
а	 потому	 очень	 убедительно	 сказала	 Лидия	 Осиповна,	 —	 могу	 позвать
Алымова	или	Мордвинова.

—	Зовите	Мордвинова!
Саша	выслушал	сообщение	и	несколько	секунд	медлил	с	ответом.	Оба

думали	об	одном	и	 том	же:	мало	того,	 что	 закроется	на	несколько	недель
или	 месяцев	 станция!	—	Сталин	 обещал	 показать	 станцию	 иностранным
дипломатам,	 а	 теперь	 придется	 сообщить,	 что	 показывать	 нечего…
Крупная	удача	может	превратиться	в	катастрофу.

—	 И	 все-таки	 надо	 закрывать,	 —	 сказал	 Саша.	 —	 Ты	 уже
распорядился?	Отключили?

—	Да.
—	Заваливаете	глиной?
—	Да.
—	Новые	скважины	где	будете	закладывать?
—	Видимо,	на	северо-востоке,	там	нет	соседей.
—	Хорошо.	Приказ	о	прекращении	процесса	пришлю	письменно,	чтоб

на	вас	потом	всех	собак	не	вешали.
—	Олесов…	подпишет?
Саша	только	чуть-чуть	запнулся.
—	Подписывать	придется	мне.	Его	увозят	в	больницу.
—	Та-ак.
—	Ничего.	Ответим.	Мы	же	правы?	И	сердца	у	нас	покрепче.
—	Сашенька,	скажи	Любе…	пострадал	ее	отец.
Саша	снова	чуть-чуть	запнулся.
—	Серьезно?



—	Отравление	газом.
—	Понимаю…	Ей	нужно	выехать?
—	По-моему,	да.
Спустя	 час,	 когда	 они,	 стиснув	 челюсти,	 наблюдали,	 как	 помпа

нагоняет	 в	 скважину	 подземного	 генератора	 жидкую	 глину,	 прибежала
секретарша	—	вызывает	Москва!

Они	помчались	к	телефону	Липатов	схватил	трубку.	Палька	приник	к
ней	ухом	сбоку	—	и	тут	же	отшатнулся	от	громового	голоса	Алымова.

—	 Вы	 сошли	 с	 ума!	—	 кричал	 Алымов.	—	 О	 закрытии	 станции	 не
может	 быть	 и	 речи!	 Виновата	 шахта,	 а	 не	 мы!	 Идите	 в	 горком,	 в
Донецкуголь,	 добивайтесь	 разрешения	 продолжать!	 Самоубийцы	 вы	 или
кто?!

Трясясь	от	злости,	Липатов	тихо	сказал:
—	 Я,	 например,	 не	 самоубийца,	 а	 коммунист.	 И	 шахтер.	 Рисковать

жизнями	сотен	шахтеров…
—	А	ты	понимаешь,	чем	ты	рискуешь	сейчас?	Тут	же	головы	полетят,

и	твоя,	и	моя!	Ты	отдаешь	себе	отчет,	кто	заинтересовался?!
Отставив	трубку,	Липатов	и	Палька	вдвоем	слушали,	как	все	яростнее

ругается	Алымов.	Должно	 быть,	 и	 телефонистка	 слушала,	женский	 голос
сердито	вмешался:

—	Разъединяю.	Выражения	по	телефону	запрещены.
Липатов	 повесил	 трубку	 и	 произнес	 несколько	 запрещенных

выражений.	 Потом	 они	 снова	 пошли	 смотреть,	 как	 пожарная	 помпа
равнодушно	и	споро	накачивает	глину	в	скважину.

Ваня	 Сидорчук	 стоял	 возле	 скважины	 и	 плакал.	 Не	 стыдясь,	 не
вытирая	слез.

—	Павлушка,	съездил	бы	в	больницу,	—	сказал	Липатов.
Палька	 повернулся	 и	 пошел.	Машины	 не	 было,	 он	 пошел	 прямиком

через	 степь	 к	 Донецку.	 Самоубийцы?..	 Алымов	 боится	 неприятностей,	 а
самоубийство	 —	 вот	 оно,	 в	 этой	 помпе,	 которая	 качает,	 качает	 жидкую
глину…

У	 больницы	 стояла	 толпа.	 Родственники,	 товарищи.	 Палька	 прошел
сквозь	 толпу,	 ни	 о	 чем	не	 спрашивая.	По	 лицу	 струился	пот	—	крупный,
как	слезы:	он	бежал	всю	дорогу.

У	справочного	окошка	толпились	люди.	Палька	проскочил	лестницу	и
остановил	знакомого	врача.

—	Плохо,	—	сказал	врач,	—	что	же	тут	может	быть	хорошего!
—	К	вам	привезли	мастера	Кузьменко,	Кузьму	Ивановича…
—	 Знаю	 я	 Кузьму	 Ивановича,	—	 морщась,	 сказал	 врач.	—	 Сын	 его



лежал	 с	 ожогами.	А	 теперь…	Ну,	 что	 я	могу	 сказать	 так,	 сразу?	—	вдруг
закричал	 он	 Пальке	 и	 людям,	 уже	 набежавшим	 снизу	 и	 окружившим	 их
плотным	кольцом.	—	Тяжелое	отравление.	Жизнь	в	опасности.	Ближайшие
сутки	покажут.	И	не	стойте	вы	все	тут!	Нельзя!

Врач	 торопливо	 пошел	 наверх,	 а	 Палька	 повернулся,	 чтобы	 уйти,	 и
оказался	лицом	к	лицу	с	десятком	возбужденных	и	недобрых	людей.

—	 То	 ж	 один	 из	 них!	 Светов!	 —	 выдохнула	 старая	 женщина	 с
растрепанными	 волосами,	 свисавшими	 из-под	 платка.	—	 Отравитель!	—
гневным	 шепотом	 выкрикнула	 она.	 —	 Сколько	 людей	 загубил,	 а	 еще
пришел	слезы	наши	смотреть?!

—	Совести	нет!	—	закричала	другая,	молодая,	наступая	на	Пальку.	—
Наобещали,	нахвастались,	а	сами	что?!

От	 стыда	 и	 волнения	 потеряв	 дар	 речи,	 Палька	 стоял	 в	 кольце
разъяренных	 людей.	 Объяснить	 им,	 что	 не	 он	 виноват?	 Что	 виноваты	 те
самые	шахтеры,	тот	самый	мастер	Кузьменко?..	Но	они	лежат	при	смерти…

Старуха	рванула	его	за	рукав:
—	Вон	отсюда,	пока	не	вбили!
Так	и	не	сказав	ничего,	Палька	вырвался	из	кольца,	выбежал	во	двор,

заполненный	толпой,	пригнул	голову	и	прошел	сквозь	толпу,	ожидая,	что	и
тут	начнется	тот	же	ужас.

Его	не	узнали.
Он	вскочил	в	трамвай	и	встал	на	площадке,	спиной	к	людям,	лицом	к

холодному	осеннему	ветру.
За	его	спиной	говорили	все	о	том	же…
Он	соскочил	и	зашагал	к	дому,	все	так	же	пригнув	голову,	чтобы	его	не

узнали.	Остановился	—	вот	он,	родной	дом,	где	можно	укрыться	ото	всех.
А	наискосок	—	дом	Кузьменко,	где	новое	лютое	горе…

Он	свернул	к	Кузьменкам,	наткнулся	на	Лельку,	спросил:	дома?
—	Только	пришла,	—	испуганно	сказала	Лелька.
Он	 вошел	 в	 дом	 и	 увидел	 бледную	 и	 как	 будто	 спокойную

Кузьминишну	 —	 она	 разматывала	 теплый	 платок,	 стоя	 у	 вешалки.	 Он
помог	ей	снять	платок	и	пальто,	помог	сесть	и	только	тогда,	опустившись
на	пол	возле	нее,	положил	голову	на	ее	колени	и	разрыдался,	как	мальчик.

13

События	начали	развиваться	стремительно.
На	 станцию	 №	 3	 прибыли	 почти	 одновременно	 инспектор	 горного



надзора	и	следователь	прокуратуры.
Появилась	комиссия	горкома	партии.
Стало	известно,	что	умер	еще	один	из	пострадавших.
Из	 наркомата	 за	 подписью	 Бурмина	 пришел	 грозный	 приказ	 —

немедленно	 выслать	 «подробную	 документацию,	 подтверждающую
наличие	предупреждений	о	грозящем	соприкосновении…»

Из	 обкома	 партии	 затребовали	 у	 Липатова	 и	 у	 начальника	 шахты
кальку	с	утвержденными	границами	размежевки	и	справки	о	фактическом
положении	угольных	выработок	—	с	одной	стороны	и	скважин	подземного
газогенератора	—	с	другой.

Стало	 известно,	 что	 Кузьму	 Ивановича	 отходили,	 но	 у	 него	 сдают
легкие	и	сердце.

Клинский	 запросил	 телеграфом,	 нельзя	 ли	 отложить	 на	 неделю
закрытие	 станции,	 принимая	 во	 внимание	 особые	 обстоятельства…
Липатов	 ответил:	 нельзя,	 процесс	 уже	 остановлен,	 —	 и	 тогда	 пришла
вторая	телеграмма	Клинского:	немедленно	со	всеми	документами	выехать	в
Москву	для	доклада	правительственной	комиссии.

Очевидно,	 подготовка	 к	 визиту	 иностранных	 дипломатов	 была	 уже
начата,	 и	 теперь	 все	 боялись	 сообщить	 «наверх»	 о	 том,	 что	 визит
невозможен,	а	главное	—	искали	виноватых,	чтоб	было	на	кого	свалить…

В	 довершение	 всего	 выяснилось,	 что	 написанная	 Липатовым
«бумаженция»	 преспокойно	 лежит	 в	 сумочке	 секретарши.	 Секретарша,
рыдая,	объяснила,	что	шел	дождь	и	она	спрятала	бумагу	в	ридикюль,	чтобы
отвезти	завтра,	а	потом	забыла,	а	потом	подумала,	что	уже	не	нужно…	Все
предшествующие	 предупреждения	 делались	 устно,	 а	 в	 нынешней
накалившейся	обстановке	было	мало	охотников	записываться	в	свидетели.

Липатов	подбирал	материалы	для	доклада,	когда	на	станции	появился
человек	 в	штатском	пальто	 и	щегольских	 высоких	 сапогах.	Удостоверясь,
что	 перед	 ним	 Липатов	 Иван	Михайлович,	 директор	 станции,	 он	 вручил
повестку:	в	22.00	явиться	к	майору	госбезопасности	Тукову.

Такой	же	вызов	на	23.00	получил	Светов	Павел	Кириллович,	главный
инженер,	и	на	0.30	—	Маркуша	Сергей	Петрович,	главный	механик.

Беда	сближает	людей	и	оттесняет	личные	чувства.	В	эти	дни	не	только
Алымов,	 но	 и	 Колокольников	 проявлял	 кипучую	 энергию.	 Вся	 спесь
слетела	с	этого	барина.	Он	уже	не	считался,	чьи	тут	проекты,	чья	слава	под
ударом,	 он	 знал,	 что	 спросят	 и	 с	 него,	 как	 с	 главного	инженера	 треста,	 и
неутомимо	подбирал	доказательства,	что	сделано	много	и	сделано	хорошо.
Пожалуй,	теперь	он	был	даже	энергичней,	чем	Алымов,	—	Алымов	как-то



растерялся,	 метался	 попусту,	 часами	 пропадал	 неизвестно	 где,	 а	 потом
объяснял,	что	«ищет	ходы»	к	людям,	ведущим	расследование.	Саша	считал,
что	 «ходы»	 не	 помогут,	 но	 и	 не	 спорил	 с	 ним	—	 каждый	 делает	 то,	 что
может.	 В	 эти	 дни	 он	 особенно	 оценил	 Рачко:	 не	 шумит	 человек,	 а
материалы	подобраны	и	систематизированы,	к	ним	написана	недлинная,	но
четкая	пояснительная	записка,	кто	ни	возьми	—	все	главное	поймет.

Поначалу	 Саша	 нервничал	 меньше	 всех	 —	 нетрудно	 доказать,	 что
руководители	 донецкой	 станции	 не	 виноваты	 в	 случившемся,	 а
последующее	закрытие	станции	было	неизбежно.	Но	потом	он	понял,	что
никого,	в	общем-то,	и	не	интересуют	причины	аварии,	—	все	думали	о	том,
как	 примут	 «наверху»	 необходимость	 отмены	 дипломатического	 визита	 и
что	может	 грозить	 тем,	 кто	 будет	признан	 виноватым.	Конечно,	 теперь	 за
границей	поднимется	шум	—	мол,	хвастались	подземной	газификацией,	а
она	оказалась	блефом!

Чувствовалось,	 что	 расследование	 из	 сферы	 наркомата	 перешло	 в
другие,	 более	 жесткие	 руки,	 приобрело	 не	 столько	 техническое,	 сколько
политическое	 звучание.	 Говорили,	 что	 создана	 комиссия	 по	 указанию
самого	 Сталина,	 но	 члены	 комиссии	 не	 были	 объявлены	 и	 в	 тресте	 не
появлялись.	 Зато	 Клинский	 и	 Бурмин	 по	 три	 раза	 на	 дню	 нервными
голосами	 требовали	 разные	 сведения.	 Работников	 Углегаза	 по	 очереди
вызывали	 в	 наркомат,	 где	 их	 придирчиво	 допрашивали	незнакомые	 люди,
которых	раньше	в	наркомате	не	видели.	По	их	вопросам	Саша	понял,	что
готовится	 обвинение	 против	 работников	 подземной	 газификации	 в	 целом
—	 снова	 припомнили	 прошлогодний	 взрыв	 и	 еще	 более	 давние	 «дела»
Светова	 и	 Маркуши;	 как	 бы	 вскользь	 уточняли	 отношение	 к	 Углегазу
Стадника	и	Чубакова…	Саша	угадывал,	что	на	руках	у	спрашивающих	есть
какие-то	 заявления,	 может	 и	 анонимные,	 где	 хорошо	 известные	 авторам
факты	ложно	истолкованы.

—	 Вас	 кто-то	 злостно	 запутывает,	 —	 сказал	 Саша.	 —	 Я	 протестую
против	того,	что	сюда	притягивают	старые,	давно	выясненные	дела.

Ему	отвечали	 вежливо	и	 холодно:	мы	расследуем	 все,	 проверяем	 все
факты,	а	ваше	дело	—	отвечать	на	вопросы.

В	эти	тяжелые	дни	Саше	позвонил	профессор	Граб:
—	 Александр	 Васильевич,	 у	 нас	 тут	 возникли	 некоторые	 занятные

соображения,	прошу	вас	приехать	в	институт.
В	 одной	 из	 его	 лабораторий	 разрабатывалась	 частная	 научная

проблема,	 не	 очень-то	 интересовавшая	 Сашу	 даже	 в	 обычное	 время,	 а
теперь	и	подавно.	Саша	попытался	отклонить	приглашение.

—	 Нет	 уж,	 извольте	 приехать,	 —	 желчно	 сказал	 Граб.	 —	 Работу



включили	в	план	по	вашему	настоянию,	у	нас	есть	обязательства	и	сроки.
Вы	нам	нужны	сегодня	же.

Что	 ж,	 думал	 Саша	 по	 дороге	 в	 институт,	 жизнь	 продолжается.	 Не
могут	 замереть	 все	 дела	 оттого,	 что	 наша	 станция	 закрыта,	 а	 нам	 плохо.
Исследования	идут	и	будут	развиваться,	даже	если	нас	снимут	и	осудят.	И
это	 —	 главное,	 чего	 мы	 добились.	 Подземную	 газификацию	 уже	 не
закроешь.	Не	закроешь!

В	первоклассно	оборудованной	лаборатории	Саша	ощутил	любимую,
до	 мелочей	 знакомую	 атмосферу	 повседневного	 научного	 труда.	 Не
разберешь,	 кто	 тут	 исследует	 огромную	 проблему,	 быть	 может
открывающую	 новые	 пути	 в	 мировой	 науке,	 а	 кто	 уточняет	 давно
известную	 истину,	 —	 здесь	 мысль	 детализирована	 и	 самое	 важное
открытие	 находит	 выражение	 в	 том,	 подскочит	 или	 закачается	 стрелка
прибора,	поползет	вверх	или	вниз	столбик	ртути	в	термометре,	 замутится
или	по-новому	окрасится	состав	в	колбе…	Здесь	особенно	ощущаешь,	что
наука	—	это	и	черновой	труд,	что	без	труда	в	науке	ничего	не	достигнешь.

В	лабораториях	Сашу	всегда	охватывало	желание	работать	самому	—
вот	 так	 же,	 как	 эти	 старшие	 и	 младшие	 научные	 сотрудники,	 работать
сосредоточенно,	ничем	не	отвлекаясь,	не	зная	административных	хлопот	и
неприятностей.	 Хотелось	 подойти	 к	 каждому	 незнакомому	 прибору	 —
потрогать,	 разобраться	 в	 его	 системе,	 испытать	 в	 действии	 его	 простой	 и
хитрый	механизм…

—	Профессор	вас	ждет.
Саша	 пробирался	 через	 зал,	 с	 любопытством	 глазея	 по	 сторонам.

Сегодня	тут	было	много	народу,	над	каждым	столом,	над	каждым	прибором
склонялись	 два-три	 человека.	 Студенты?	 Ну	 конечно,	 первокурсников
привели	 знакомиться	 с	 лабораторией.	 Они	 шепчутся	 за	 спиной	 гостя,	 и
Сашу	 веселит	 мысль,	 что	 он	 для	 них	—	 значительная	 персона,	 заказчик,
руководитель	НИИ	Углегаза	—	таинственного	института	по	таинственной
проблеме.	 Они,	 конечно,	 не	 представляют	 себе,	 какой	 пока	 крошечный,
бедный	институт	и	как	тяжело	сейчас	«персоне»!

В	кабинете	за	стеклянной	перегородкой	восседал	профессор	Граб,	еще
более	сухой	и	скучающий,	чем	всегда.

—	Дима,	останьтесь,	—	бросил	он	молодому	человеку,	который	привел
Сашу.	И	без	лишних	слов	перешел	к	делу.	—	Я	вас	пригласил,	Александр
Васильевич,	потому	что	нам	показалось	интересным…

Он	сжато,	но	выпукло	обрисовал	ход	проделанных	опытов.
—	Дима,	принесите	ленты	записей.
Молодой	человек	вышел,	а	Граб	продолжал	тем	же	тоном,	без	всякого



перехода:
—	 Вчера	 меня	 вызвали	 на	 Лубянку.	 Техническая	 экспертиза.	 Я	 не

защищал	 вас	 и	 не	 чернил,	 можете	 верить	 моей	 порядочности.	 Но	 смысл
вопросов	и	записей	ясен…	Да	нет,	Дима,	не	эти.	Первые	ленты,	помните,	с
колебаниями	температур?	—	Молодой	человек	снова	вышел.	—	Вам	хотят
инкриминировать	 вредительство.	 Как	 я	 понял,	 делом	 интересуется	 сам
Берия.	 Кроме	 меня	 вызвали	 Вадецкого,	 а	 он	 может…	Вот	 теперь	 то,	 что
нужно!	 —	 воскликнул	 он,	 принимая	 у	 сотрудника	 ленты	 с	 показаниями
самописца.	—	Смотрите…

Обсуждение	 было	 недолгим.	 Саша	 благодарил	 за	 интересную
разработку	 проблемы,	Дима	 почтительно	 слушал.	 Когда	 молодой	 человек
хотел	выйти,	Граб	удержал	его:

—	Вы	проводите	нашего	гостя,	Дима!
Впрочем,	 и	 сам	 профессор	 проводил	 Сашу	 через	 лабораторию,	 а	 у

двери,	прощаясь,	ввернул	в	официально	вежливую	фразу:
—	Я	вам	ничего	не	говорил.
Саша	 ушел	 потрясенным	—	 не	 тем,	 что	 сообщил	 Граб,	 об	 этом	 он

догадывался	 сам.	 Его	 потрясло	 благородство	 «глазетового	 гроба»	—	 еще
сегодня	утром	ни	за	что	не	поверил	бы,	что	Граб	способен	на	такое!	Значит,
я	плохо	разбираюсь	в	людях?	Значит,	если	бы	я	был	внимателен	и	доверчив,
я	сумел	бы	гораздо	лучше	привлечь	к	нам	того	же	Граба?..	Мимо	скольких
людей	 проходим,	 не	 замечая	 или	 не	 умея	 распознать?	 Вот	 и	 еще	 один
урок…

И	 сразу	 мелькнула	 горькая	 мысль:	 может,	 никого	 уже	 не	 придется
привлекать…

Люба	 дважды	 звонила	 из	 Донецка.	 По	 ее	 голосу	 было	 понятно,	 что
отец	очень	плох,	но	Люба	говорила	сдержанно,	стараясь	успокоить	Сашу.

—	 Папа	 предлагает	 дать	 письменное	 показание.	 Заверенное.	 Что
Липатов	предупреждал	об	опасности.	Саша,	организовать	это?	Может	оно
иметь	значение?

Оно	 не	 только	 имело	 значение,	 оно	 могло	 спасти	 их	 всех,	 это
показание!	Саша	заставил	себя	ответить:

—	 Сейчас	 главное	 —	 его	 здоровье.	 Если	 он	 в	 состоянии	 и	 это	 не
повредит	ему…	Как	мама?

Люба	 что-то	 сказала.	 Саша	 не	 расслышал,	 переспросил,	 Люба
повторила	сквозь	слезы:

—	Окаменела.	Понимаешь?	Как	неживая.	Сашенька,	тебе	очень	плохо
одному?

—	 Пожалуйста,	 не	 думай	 обо	 мне.	 Пробудь	 дома	 столько,	 сколько



нужно.	У	нас	все	в	порядке.
—	Да?!	Правда!
Через	день	приехал	Липатов,	а	с	ним	неожиданно	вернулась	Люба.
—	Папе	—	лучше?
—	Не	 знаю…	Нет…	Он	написал	показание.	Вот.	Заверенное.	Он	сам

сказал,	чтоб	я	ехала…
Она	прижалась	к	Саше,	ее	глаза	были	полны	слез.
—	Любушка,	ты	навоображала	всякие	страхи?
—	 Ничего	 подобного!	 —	 Она	 смахнула	 слезы,	 улыбнулась…	 —

Наоборот,	я	убеждена,	что	кончится	хорошо.
Когда	 Люба	 ушла,	 он	 набросился	 на	 Липатова	 —	 запугали	 ее?

Наболтали?
—	А	про	нас	теперь	только	немые	не	болтают,	—	сказал	Липатов.	—

Ничего	 ей	 не	 сделается,	 если	 поволнуется.	 Хорошо,	 если	 плакать	 не
придется.

Он	 рассказал:	 Туков	 вызывает	 почти	 ежедневно,	 ведет	 следствие
пристрастно,	 выискивая	 все,	 что	 может	 «закопать»	 их.	 Палька	 на	 него
накричал:	 «Вы	поставлены	 защищать	меня,	 оберегать	 наш	 труд,	 а	 вы	 что
делаете?»	 Туков	 отрезал:	 «А	 может	 быть,	 не	 вас,	 а	 —	 от	 вас?»	 Когда
Липатов	 сообщил,	 что	 выезжает	 в	 Москву,	 Туков	 произнес:	 «Ну-ну!»	 с
таким	видом,	будто	хотел	сказать:	погуляй	напоследок.

—	 Гробокопатель	 он!	 Представь	 себе,	 даже	 историю	 с	 переменой
пласта	пытается	использовать!	Даже	за	Сигизмунда	Антиповича	зацепился
—	почему	принял	циркача	да	какая	причина	была	у	его	мадамы	задержать
бумагу	с	предупреждением.

К	 возмущению	 Алымова,	 Липатов	 посмеивался,	 а	 когда	 Алымов
истерически	 заметил,	 что	 смеяться	 нечего,	 любое	 обвинение,	 как	 бы
вздорно	оно	ни	было,	ухудшает	их	положение,	Липатов	пожал	плечами:

—	Когда	тонешь,	уже	неважно,	сколько	над	тобой	метров	воды,	шесть
или	три.

—	Попробуем	выплыть,	—	сказал	Саша.
Они	возлагали	надежды	на	доклад	в	наркомате,	но	доклад	был	принят

как-то	формально,	чувствовалось,	что	судьба	их	решается	не	здесь.
После	доклада	Бурмин	поманил	к	себе	Сашу	и	Липатова.
—	Сегодня	же	езжай	назад,	—	приказал	он	Липатову.	—	Жми	вовсю,

чтоб	 задуть	 новые	 скважины	 как	 можно	 скорей.	 Понял?	 А	 ты…	 —	 Он
ласково,	с	жалостью	поглядел	на	Сашу:	—	А	ты,	сынок,	готовься,	трепки	не
миновать…	—	Он	выругался	для	облегчения	души	и	 закончил	с	обычной
грубостью:	—	На	кой	ты	сунулся	подписывать	приказ	о	закрытии	станции?



Первый	 зам	 —	 Алымов,	 пущай	 и	 подписывал	 бы.	 Выскочил	 поперед
батьки!

Наутро	стало	известно,	что	у	Колокольникова	разыгралась	печень	и	он
лег	в	клинику	на	исследование.

Алымова	чуть	не	хватил	удар.
—	Трус!	Симулянт!	Крыса!
Накричавшись,	 он	 куда-то	 исчез	 и	 появился	 уже	 в	 самом	 конце

рабочего	дня.	Как	бы	между	прочим,	с	кривой	усмешкой	проронил,	что	его
сманивают	в	Заполярье	на	очень	интересную	новостройку.

—	 Обеспечивает	 себе	 отступление	 на	 заранее	 подготовленные
позиции,	—	шепнул	Рачко	и	сплюнул.

И	вот	позвонил	Бурмин:
—	 Завтра	 весь	 день	 не	 отлучайтесь	 с	 места,	 ты	 и	 Алымов.	 Ни	 на

минуту.	Могут	вызвать.
По	тому,	как	он	это	произнес,	Саша	понял,	к	кому	их	могут	вызвать,	и

холодок	страха	и	восторга	ознобом	прошел	по	спине.

Саша	никогда	не	видел	Сталина,	но,	как	и	все	вокруг,	привык	считать,
что	все	происходящее	в	стране	определяется	Сталиным,	от	него	исходит	и
от	него	зависит.	Со	стен	классов	и	аудиторий,	с	плакатов	и	витрин	на	Сашу
неотступно	 смотрели	 зоркие	 глаза	 розовощекого,	 черноусого	 человека	 в
военной	 тужурке.	 Этот	 официально-красивый,	 повторенный	 в	 тысячах
копий	образ	сопровождал	его	повсюду	и	порой	раздражал,	потому	что,	чем
бездарнее	 был	 копиист,	 тем	 приглаженней	 и	 розовей	 был	 этот	 лик	 и	 тем
меньше	соответствовал	Сашиному	представлению.	Множество	раз	слышал
Саша	 здравицы	 и	 восхваления	 Сталина,	 восторженно	 рукоплескал	 им,	 а
порою	 и	 морщился,	 потому	 что	 не	 любил	 вранья:	 Китаев	 неизменно
заканчивал	 свою	вводную	лекцию	словами	о	 том,	 что	 развитие	 советской
химии	 связано	 с	 основополагающими	 указаниями	 товарища	 Сталина,	 а
Саша	 знал,	 что	 таких	 указаний	 не	 было,	 иначе	 химики	 знали	 бы	 их
наизусть.	 Он	 сказал	 об	 этом	 Китаеву,	 Иван	 Иванович	 скороговоркой
пробормотал:	 «Не	 мной	 заведено,	 не	 мне	 менять,	 а	 кашу	 маслом	 не
испортишь».

Изучая	 марксизм	 и	 историю	 партии,	 Саша	 не	 раз	 задумывался	 над
марксистскими	положениями	о	роли	личности	в	истории.	Он	внимательно
прочел	 недавно	 вышедший	 Краткий	 курс	 истории	 партии,	 который,	 по
слухам,	 написал	 или,	 во	 всяком	 случае,	 редактировал	 Сталин.	 Там	 тоже
было	сказано,	что	не	герои	делают	историю,	а	история	делает	героев,	что	не
герои	 создают	народ,	 а	народ	 создает	 героев	и	двигает	историю	вперед…



Зачем	 же	 мы	 приписываем	 все,	 что	 творит	 весь	 народ	 и	 вся	 партия,	 в
заслугу	 одному	 человеку?	 Ему	 это	 не	 нужно,	 он	 и	 так	 велик,	 а	 для
воспитания	чувства	ответственности	за	общее	дело	это	—	вредно.

Так	 иногда	 размышлял	 Саша	 наедине	 с	 самим	 собой.	 Эти
размышления	 не	 уменьшали	 его	 восхищения	 Сталиным,	 а	 заставляли
досадовать	на	слишком	усердных	восхвалителей.	У	него	было	свое,	глубоко
интимное	 представление	 об	 этом	 человеке,	 сложившееся	 из	 собственных
ощущений	 при	 чтении	 логически	 отточенных	 сталинских	 речей,	 из
рассказов	шахтеров,	побывавших	на	совещании	стахановцев	в	Кремле,	из
отдельных	 черточек	 и	 слов,	 тронувших	 Сашу	 за	 сердце.	 Он	 создал	 себе
образ	человека	прямого,	 строгого	и	работящего,	 человека,	 который	всегда
ищет	 новое,	 никогда	 не	 останавливается	 на	 достигнутом	 и	 умеет	 глядеть
вперед,	 любовно	 растит	 самых	 рядовых	 людей	 —	 трактористок	 и
звеньевых,	 шахтеров	 и	 кузнецов,	 летчиков	 и	 полярников…	 Доброе,
поощряющее	 слово	 этого	 человека	 казалось	 ему	 высшей	 из	 возможных
наград…

И	вот	он	ехал	в	Кремль,	к	Сталину.
Ехал	—	и	замечал,	как	дрожат	большие	коричневые	руки	Бурмина,	как

мертвенно-бледен	Алымов.	И	 с	 тяжелым	недоумением	 осознавал,	 что	 его
самого	тоже	пронизывает	страх,	он	словно	виноват	в	чем-то	и	ждет	суда.

Утром	 он	 предупредил	 Любу,	 что	 может	 задержаться,	 но	 больше
ничего	не	сказал,	чтоб	не	волновать	ее.	Теперь	он	старался	запомнить	все,
что	 видел	 в	 Кремле,	—	 вход,	 где	 так	 тщательно	 проверяют	 документы	 и
вглядываются	в	твое	лицо,	сверяясь	с	фотокарточкой;	кремлевский	двор	со
знаменитой	 царь-пушкой	 и	 чугунным	 ядром	 возле	 нее;	 боковую	 узкую
улочку,	по	которой	они	шли,	—	Бурмин,	понизив	голос	до	шепота,	сказал,
что	 здесь	 жил	 Ленин…	 Все	 это	 он	 разглядывал	 и	 старался	 запомнить,
чтобы	 рассказать	Любе,	 и	 вдруг	 поймал	 себя	 на	 дикой	мысли,	 что	может
больше	не	увидеть	ее…

Что	за	бред!	Глупый	бред,	нелепая	трусость!	Это	все	породили	нервная
обстановка	 расследования,	 и	 ласковые	 слова	 Бурмина:	 «А	 ты	 готовься,
сынок,	 трепки	 не	 миновать»,	 и	 уход	 Колокольникова	 в	 больницу,	 и
истерическая	взвинченность	Алымова	—	он	весь	день	писал	нескончаемое
письмо	 Катерине	 и	 говорил	 со	 всеми	 тоном	 человека,	 делающего	 устное
завещание,	 И	 еще	 —	 предупреждение	 профессора	 Граба.	 И	 то,	 что	 все
последние	 дни	 Клинский	 отказывался	 принять	 и	 даже	 поговорить	 по
телефону.	И	—	тишина	в	Углегазе.	Странная	тишина	оттого,	что	никто	не
приходит	 и	 не	 звонит,	 а	 сотрудники	 разговаривают	 вполголоса,	 как	 в
комнате	умирающего.



Жизнь	или	 смерть?	Во	 всяком	 случае,	 судьба	 дела	 и	 каждого	 из	 нас.
«Быть	или	не	быть?»

От	 волнения	 он	 не	 видел	—	 и	 потом	 не	 мог	 вспомнить,	—	 как	 они
входили	в	комнату	заседаний	и	какая	она,	эта	комната.	За	длинным	столом
сидели	 люди,	 как	 всегда	 сидят	 на	 заседаниях,	 переговариваясь	 или
просматривая	бумаги,	—	многих	из	них	Саша	знал	по	портретам.	Сталина
не	было.

Кто-то	 сказал:	 «Садитесь!»	—	 и	 Саша	 сел.	 Почему-то	 он	 заметил	 и
запомнил	слегка	покачивающуюся,	присобранную	белую	занавеску	на	окне
и	синий	табачный	дымок,	вьющийся	в	струе	воздуха.

—	 Давайте.	 Пять	 минут,	—	 сказал	 тот	 же	 голос.	 И	 Клинский	—	 он
сидел	наискосок	от	Саши,	—	Клинский	подобострастно	вытянул	голову	на
тоненькой	шее	(Саша	не	замечал	раньше,	что	у	него	такая	тоненькая	шея)	и
начал	докладывать.

И	вдруг	Саша	увидел	Сталина.
Он	 стоял	 в	 стороне,	 в	 тени	 между	 двух	 окон,	 и	 чиркнул	 спичкой,

закуривая.	Потом	 он	 сделал	 несколько	 коротких	шажков	 и	 остановился	 у
стола.

Клинский	 продолжал	 говорить,	 и	 Саша	 смутно	 понимал,	 что	 он	 с
непонятной	 старательностью	 искажает	 все	 факты,	 но	 сосредоточиться	 на
слушании	Саша	не	мог:	сейчас	для	него	существовал	только	Сталин.

Он	был	ниже	ростом,	чем	его	изображали	на	фотографиях	и	картинах.
На	темно-бронзовой	коже	вмятинами	—	следы	оспы,	в	черных	волосах	—
заметная	проседь.	А	усы	без	проседи,	густые,	прикрывают	рот.	И	брови	—
черные,	с	властным	изломом.	От	уголков	глаз	бегут	вверх,	к	вискам,	мелкие
морщины,	 какие	 образуются	 у	 людей,	 часто	 прищуривающихся.	 Он	 и
сейчас	щурился,	попыхивая	трубкой.

Оттого,	 что	 он	 был	 старше	 и	 обыденней,	 чем	 его	 изображали,	 он
показался	 Саше	 очень	 близким.	 Но	 в	 эту	 минуту	 Сталин
недоброжелательно	 взглянул	 на	 Сашу	 и	 сказал	 гневно,	 с	 сильным
акцентом:

—	Как	же	вы?	Такое	великое	дело	вам	доверили,	а	вы…	обгадили	его.
Жесткие	складки	обозначились	возле	его	рта.
В	полной	тишине	Саша	услышал	громовой	стук	собственного	сердца.

На	 миг	 и	 Сталин,	 и	 все	 вокруг	 расплылось	 в	 тумане,	 потом	 из	 тумана
выплыла	 присобранная	 белая	 занавеска,	 потом	 он	 увидел	 лица,	 все	 до
одного	 обращенные	 к	 Сталину,	 снова	 увидел	 по-домашнему
ссутулившуюся	фигуру	Сталина	и	за	его	локтем	—	чей-то	ледяной	взгляд,
через	стекла	пенсне	устремленный	на	него,	на	Сашу.



Клинский	продолжал	докладывать,	еще	больше	вытянув	шею.	Теперь
он	 не	 боялся	 быть	 резким.	 Ненадежно.	 Экономически	 не	 оправдывается.
Дорогостоящие	сомнительные	опыты.	Авантюризм.	Надо	сказать	прямо	—
обманули	доверие	партии	и	правительства…

Жесткие	 складки	 все	 глубже	 прорезали	 лицо	 Сталина.	 Вот	 он	 взял
какой-то	лист	бумаги,	—	наверно,	проект	решения…

Сидевший	 за	 ним	 человек	 с	 ледяным	 взглядом	 выдвинул	 вперед
маленькую	лысую	голову	с	холеным	лицом	и	негромко	сказал:

—	И	кадры	у	них	странно	подобраны,	Иосиф	Виссарионович.	Вот…
Теперь	Саша	узнал	его	—	Берия.
Берия	открыл	папку	и	начал	быстро	перекидывать	листки:
—	 Светов	 —	 исключался	 за	 подлог.	 Маркуша	 —	 исключался	 как

троцкист.	 Липатов	 —	 дважды	 привлекался	 прокуратурой	 и	 Комиссией
партийного	 контроля.	 Мордвинов	 —	 самовольно	 бросил	 аспирантуру,
хлопотал	за	троцкиста.	Что	думали	работники	наркомата,	подбирая	кадры
Углегаза?

Побагровев,	 Бурмин	 срывающимся	 голосом	 объяснил,	 что	 эти
товарищи	—	авторы	проекта,	поэтому	пришлось…

Сталин	снова	поглядел	на	Сашу	—	острым,	беспощадным	взглядом	—
и	сказал	презрительно:

—	 Проекты	 есть,	 учреждение	 есть,	 рапорты	 товарищу	 Сталину
посылали,	вот	только	газификации	нет.

До	этой	минуты	Саша	был	в	состоянии	оцепенения	и	какой-то	детской
уверенности,	 что	 все	 должно	 повернуться	 по-иному,	 что	 Сталин	 сам	 все
поймет	 и	 выправит.	 Но,	 увидав	 этот	 беспощадный	 взгляд	 и	 услыхав
презрительные	 слова,	 Саша	 понял:	 это	 —	 конец.	 И	 оттого,	 что	 это	 был
конец	и	хуже	того,	что	случилось,	уже	ничего	не	могло	быть,	оцепенение
прошло,	 и	 страх	 исчез.	 Поднявшись,	 Саша	 сказал	 высоким	 сильным
голосом:

—	Товарищ	Сталин,	вас	вводят	в	заблуждение!	Все	совсем	не	так!
И	остался	стоять,	глядя	в	лицо	Сталину	отчаянными	и	бесстрашными

глазами.
—	Даже	совсем	не	так?	—	насмешливо	переспросил	Сталин	и	развел

руками.	 —	 Что	 ж,	 послушаем,	 как	 оно	 на	 самом	 деле.	 Говорите,
товарищ…	 —	 Ему	 шепотом	 подсказали,	 и	 он	 повторил:	 —	 Говорите,
товарищ	Мордвинов.

Это	 была	 одна	 из	 высших	 точек	 Сашиной	 жизни.	 Бывают	 такие
высшие	 точки,	 когда	 все	 силы	 напряжены	 и	 все	 на	 подъеме,	 когда	 ум
работает	 ярко,	 слова	 приходят	 точные	 и	 вся	 энергия	 характера



сосредоточена	на	одной	цели.
Он	 опровергал	 заключение	 Клинского	 —	 пункт	 за	 пунктом,	 они,

оказывается,	 отпечатались	 в	 памяти	 все	 до	 единого.	Он	 говорил	 сжато	 и,
как	 ему	 казалось,	 очень	 убедительно.	 Но	 Сталин	 вдруг	 перебил	 его,	 еще
сильнее	прищурясь:

—	 Значит,	 вы	 отвергаете	 все	 замечания?	 Совершенно	 не	 признаете
никакой	критики?

Они	столкнулись	взглядами.	Силы	были	неравны.	Сталину	достаточно
было	 сказать	 одно	 слово,	 чтобы	 все	 рухнуло.	 И	 он,	 кажется,	 готов	 был
произнести	это	слово.	А	что	мог	Саша?	Но	он	верил	в	силу	правоты	и	на
пределе	 нервного	 напряжения,	 без	 подготовки	 выпалил	 то,	 что	 давно
чувствовал,	но	ни	разу	не	сформулировал	даже	для	самого	себя:

—	Критику	 я	 признаю,	 товарищ	Сталин,	 но	 есть	 критика	 ради	 того,
чтобы	 помочь	 и	 двинуть	 дело	 вперед,	 и	 есть	 критика	 ради	 того,	 чтобы
угробить.	А	гробить	это	дело	нельзя!

Тишина.	Ох,	какая	настала	тишина!..
Сталин	 весь	 окутался	 дымом	 трубки,	 потом	 ладонью	 как	 бы	 рассек

дым	и	медленно	сказал:
—	 Да,	 дело	 гробить	 нельзя.	 Но	 ведь	 это	 вы	 его	 угробили,	 именно

поэтому	мы	и	вынуждены	сегодня	заниматься	вами.
Снова	 стало	 очень	 тихо,	 и	 в	 этой	 тишине	 Саша,	 словно	 откуда-то

издалека,	с	ужасом	услышал	собственный	дерзкий	голос:
—	 Авария	 произошла	 не	 по	 нашей	 вине.	 Пусть	 нам	 не	 мешают	 —

через	месяц-полтора	мы	задуем	новые	скважины	и	опять	дадим	газ.
—	Через	месяц-полтора?	—	Сталин	резко	повернулся	к	Клинскому:	—

Это	верно?	Существует	такая	возможность	—	в	короткий	срок	возобновить
работу	станции?	Так,	чтобы	ее	можно	было	показать	без	стыда?

У	Клинского	прыгали	губы.	Саша	не	столько	услышал,	сколько	угадал
ответ:

—	Постараемся…	Если	вы	признаете	целесообразным…
—	 Так	 почему	 же	 вы	 не	 доложили	 нам	 о	 такой	 возможности?

Сосредоточили	все	внимание	на	недостатках?..
Клинский	пробормотал	тоскливо:
—	Но	ведь	вы…	я	имел	прямую	установку…
—	Установкой	товарища	Сталина	прикрыться	хотите?	—	раздраженно

прервал	 Сталин,	 рукой	 отмахнул	 табачный	 дым,	 а	 вместе	 с	 ним	 и
помертвевшего	 Клинского,	 и	 вдруг	 обратился	 к	 Саше	 с	 какой-то	 новой,
доброжелательно-веселой	интонацией:

—	Очевидно,	доклад	надо	отнести	к	критике	гробовой.	Так,	может,	вы



сами,	 в	 порядке	 полезной	 критики,	 доложите	 нам,	 что	 же	 у	 вас	 все-таки
плохо	и	что	не	решено?

Пожалуй,	 никогда	 еще	 Саша	 не	 излагал	 так	 четко	 и	 то,	 что	 уже
достигнуто,	 и	 то,	 что	 не	 решено,	 никогда	 не	 определял	 так	 логично
внутренние	 трудности,	 которые	 можно	 преодолеть	 только	 опытами	 и
исследованиями,	 и	 трудности	 внешние,	 которые	 нужно	 устранить	 с	 их
пути.	 Он	 говорил	 —	 и	 видел,	 как	 смягчаются	 жесткие	 складки	 на	 лице
Сталина,	 чувствовал,	 как	 будто	 переламывается	 весь	 ход	 заседания,	 как
исчезает	предубежденность.

Сталин	 слушал,	 посасывая	погасшую	трубку,	 потом	подошел	 к	 карте
угольных	месторождений	и	поманил	к	себе	Сашу:

—	Покажите,	где	вы	предлагаете	построить	новые	станции.
Спокойно,	 как	 к	 любому	 другому	 заинтересованному	 собеседнику,

Саша	шагнул	к	нему	и	карандашом	поставил	несколько	 точек	на	карте;	и
тут	же	объяснил,	сколько	неразведанного	их	ждет	на	разных	углях	и	разных
пластах	 и	 как	 важно	 провести	 опыты	 в	 различных	 условиях.	 Вспомнив
утверждение	 Клинского	 о	 том,	 что	 подземный	 газ	 дорог	 и	 поэтому
подземная	 газификация	 экономически	 не	 оправдывается,	 Саша	 начал
доказывать,	 что	 стоимость	 газа	 на	 маленькой	 опытной	 станции…	 Не
дослушав,	Сталин	обернулся	к	участникам	заседания:

—	Так	вообще	нельзя	рассуждать.	Подземная	газификация	угля	имеет
для	нас	не	только	экономическое,	но	и	большое	социальное	значение.	Это
—	возможность	ликвидации	тяжелого	подземного	труда.

Округлым	 движением	 руки	 с	 зажатой	 в	 ней	 трубкой	 Сталин	 как	 бы
вызвал	притихшего	докладчика:

—	 Какую	 экономику	 вы	 имеете	 в	 виду,	 товарищ	 Клинский?	 Есть
экономика	 бакалейного	 лавочника,	 и	 есть	 экономика	 государственная.	 Я
стою	за	экономику	государственную.	Мы	должны	смотреть	вперед	и	думать
о	проблеме	кадров	для	шахт.	В	Соединенных	Штатах	Америки	миллионы
безработных,	там	вопрос	о	кадрах	решается	легко.	А	у	нас	благосостояние
народа	растет	и	будет	расти	с	каждым	годом.	Безработицы	у	нас	давно	нет,
а	 нехватка	 рабочих	 рук	 становится	 острой.	 Вот	 этот	 вопрос	 кадров	 для
угольной	промышленности	мы	должны	учитывать	при	решении	вопросов
подземной	газификации.	Газ	пока	обходится	дорого?	Пусть	товарищи	нам
докажут,	 что	 дело	 реальное,	 возможное,	 а	 уж	 мы	 сумеем	 создать	 новую
отрасль	промышленности	и	удешевить	подземный	газ.	Так	обстоит	дело	с
экономикой.	Не	правы	товарищи,	которые	не	понимают	этого,	не	понимают
социального	значения	задачи.

Саша	 мельком	 увидел,	 что	 Клинский	 совсем	 вобрал	 голову	 в	 плечи,



тоненькой	шеи	уже	не	было,	никакой	шеи	не	было.
Сталин	подошел	к	столу	и	одним	пальцем	брезгливо	отодвинул	бумагу,

которую	 просматривал	 несколько	 минут	 назад.	 Чья-то	 услужливая	 рука
убрала	ее	совсем.

—	 Снимать,	 арестовывать	 хотели,	 —	 как	 бы	 про	 себя	 сказал
Сталин.	 —	 А	 выходит,	 помогать	 надо.	 По-деловому	 помогать	 новому
делу.	—	 Он	 чиркнул	 спичкой	 и	 раскурил	 трубку.	—	 Еще	 кто-либо	 хочет
сказать?

Бурмин	несмело	приподнял	руку	—	вроде	и	просит	слова,	вроде	и	не
просит.

—	Теперь	уж	молчи,	раньше	надо	было,	—	сказал	Сталин,	и	большая
коричневая	рука	Бурмина	стыдливо	спряталась	под	стол.

—	 Так	 будем	 решать,	 товарищи?	 Видимо,	 надо	 в	 трехдневный	 срок
подготовить	документ,	как	и	чем	помочь	Углегазу…

Саша	 все	 еще	 стоял	 у	 карты.	 Стараясь	 не	 шуметь,	 он	 на	 цыпочках
прошел	к	 своему	месту,	 сел	—	и	 вдруг	почувствовал	 себя	 обессиленным,
выпотрошенным,	будто	в	эти	несколько	минут	израсходовал	всего	себя.	Как
сквозь	сон,	доносились	до	него	деловые	голоса:

—	Обеспечить	финансирование…
—	Очень	важно	испытать	на	бурых	углях	Подмосковного	бассейна…
—	Организовать	в	вузах	подготовку	кадров…
—	…а	главное,	всячески	ускорить	работы.
В	этот	деловой	лад	врезался	громкий,	страстный	голос:
—	С	таким	директором,	как	Олесов,	не	очень-то	ускоришь!
Саша	 вскинулся	 и	 увидел	 бледное	 лицо	 Алымова,	 трепещущее

вдохновением	и	надеждой.
—	 Директора	 и	 сменить	 можно,	 —	 весело	 сказал	 Сталин,	 —	 в

Углегазе,	видимо,	хватает	энергичных,	настойчивых	людей!
И	он	улыбнулся	Алымову.

Вышли	вчетвером:	Бурмин,	Клинский,	Алымов	и	Саша.
—	Ну,	счастлив	твой	бог!	—	отдуваясь,	сказал	Бурмин.	—	Понравился

ты!
—	 Феноменальное	 везение!	 —	 нервно	 подергиваясь,	 поддержал

Клинский.	—	Кто	мог	предвидеть,	что	так	обернется?	Ведь	установки	были
прямо	противоположные!..	Прямо	противоположные!..

О	 чем	 они?	—	удивился	Саша.	Как	 они	могут	—	об	 этом	—	такими
словами?	 Понравился…	 везение…	 обернулось…	 Разве	 могло	 решиться
иначе?..



И	вдруг	из	всей	массы	впечатлений	память	выделила	те	страшные,	но
как-то	 буднично	 прозвучавшие	 слова:	 «Снимать,	 арестовывать	 хотели…»
Значит,	 это	 нам	 действительно	 грозило!	 Вот	 какими	 были	 эти	 «прямо
противоположные	 установки»!	 И	 все	 было	 подготовлено	 к	 тому?	 Проект
решения	 уже	 лежал	 на	 столе,	 справки	 на	 каждого	 —	 в	 папке	 у	 Берии.
Сталин	 уже	 произнес	 свои	 презрительно-гневные	 слова.	 И	 если	 бы
смелость	отчаяния	не	подняла	его,	Сашу,	на	спор…	если	бы	он	испугался	и
промолчал,	как	Алымов	и	Бурмин…

—	Д-да,	 это	 победа!	—	 говорил	 рядом	 с	 ним	 Бурмин,	 тяжело	 дыша
оттого,	что	ему	трудно	было	нести	свое	массивное	тело.	—	Теперь	можете
рассчитывать	на	самую	широкую	помощь.	Теперь…

Горькие	 мысли	 сразу	 отлетели,	 —	 нет,	 Саша	 отстранил	 их:	 потом
додумаю,	 потом…	 Ведь	 победа!	 Как	 бы	 там	 ни	 было	 —	 победа!	 Вся
тяжесть	последних	недель	—	позади.	Победа!

И	 уже	 не	 хотелось	 слушать	 ни	 рассуждений	 Бурмина,	 ни	 жалких
оправданий	 Клинского,	 ни	 захлебывающегося	 голоса	 Алымова,
запомнившего	 только	 последние	 слова	 и	 улыбку	 Сталина,	 которой	 он
придавал	какое-то	особое	значение.

Упоительно	дышалось.	Кажется,	никогда	в	жизни	Саша	не	дышал	так
глубоко,	полной	грудью,	и	воздух	еще	никогда	не	был	так	свеж	и	чист.

Светлая	 ширь	 Манежной	 площади	 лежала	 перед	 ним,	 осиянная
двойными	 рядами	 огней	 —	 каждый	 фонарь	 повторялся,	 отражаясь	 на
мокром	 асфальте.	 Десятки	 автомобилей	 скатывались	 по	 спускам
Исторического	 проезда	 и	 улицы	 Горького,	 десятки	 автомобилей	 шли	 им
наперерез,	 то	 устремляясь	 вперед,	 то	 замирая	 у	 перекрестка,	 и	 все	 их
бессчетные	 огоньки	 двоились	 в	 отражениях,	 и	 на	 их	 мокрых	 капотах
преломлялись	беглые	отсветы.

Оказывается,	 моросило.	 Каждая	 ворсинка	 на	 пальто	 поблескивала
крохотной	капелькой.

Как	хорошо!	А	ты	и	не	видишь,	Любушка,	как	сегодня	хорошо!	Я	тебя
вытащу	на	улицу	и	покажу	тебе,	как	славно	все	блестит,	мы	с	тобой	давно
не	замечали	ничего	такого…

—	До	завтра,	товарищи!	—	крикнул	он	и	побежал	за	троллейбусом.
Всю	 дорогу	 он	 мысленно	 рассказывал	 Любе	 все,	 что	 произошло

сегодня.	А	вышло	так,	что	он	и	позвонить	не	успел,	она	распахнула	дверь	и
выдохнула:	«Что?»	Он	торопливо	сказал:	«Все	прекрасно!»,	—	и	Люба	тут
же	 ткнулась	 лицом	 в	 его	 мокрое	 пальто	 и	 разрыдалась	 так;	 что	 он	 долго
успокаивал	ее,	поил	водой,	подшучивал	над	ее	страхами,	опять	успокаивал
и	 думал	 про	 себя:	 откуда	 она	 узнала?	 Я	 же	 ничего	 не	 сказал	 ей,	 а	 она



знала…
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В	те	самые	дни,	когда	в	Москве	ждали	решения	—	быть	или	не	быть,
на	Донецкой	опытной	станции	дела	шли	все	хуже.	Подрядные	организации,
напуганные	 угрозой	 полного	 закрытия	 станции,	 под	 разными	 предлогами
сворачивали	 работы	и	 отзывали	 своих	 людей.	Контора	 бурения,	 несмотря
на	возражения	Аннушки	Липатовой,	отказалась	бурить	новые	скважины	до
получения	полного	расчета	по	прежним	работам.	Обследования	на	месте	и
вызовы	 к	 следователю	 затуркали	 руководителей	 и	 создали	 нервное
настроение	 у	 всех	 работников	 станции.	 В	 довершение	 несчастий	—	 банк
закрыл	счет.

Проводив	Липатова	 в	Москву	на	невеселый	доклад,	Палька	 вернулся
на	станцию	—	и	тут	на	него	навалились	разом	все	неприятности.

Еще	на	подходе	его	поймал	буровой	мастер	Карпенко:
—	Павел	Кириллович,	как	же	с	девятой	и	одиннадцатой	скважинами?

То	ж	 зеленая	 чепуха	—	пробурено	 до	 сорока	метров,	 и	 вдруг	—	псу	 под
хвост?!	Вы	б	поговорили	с	начальством,	чи	есть	у	них	мозги,	чи	нет?

Маркуша	выбежал	встречать	на	крылечко	барака:
—	Насосы	прибыли!	Надо	 немедленно	 выгружать	 и	 перевозить,	 а	 то

штраф	заплатим!
Леня	Коротких	выглянул	из	лаборатории:
—	Звонили	из	ЦЛ	—	пора	вносить	очередной	аванс.
Секретарша,	 за	 последнее	 время	 преисполненная	 чувства

ответственности,	раскрыла	блокнотик	«для	памяти».
—	 Первое:	 завтра	 к	 девяти	 вас	 вызывает	 майор	 Туков…	 Ой,	 Павел

Кириллович,	у	меня	колени	дрожат…	Второе:	звонили	из	больницы,	просят
вас	зайти	к	Кузьменко	Кузьме	Ивановичу.	Сказали	—	обязательно,	больной
нервничает.

Сигизмунд	Антипович	вошел	бочком	и	доложил	зловещим	шепотом:
—	 Финансирование	 нам	 закрыли.	 Я	 уж	 не	 говорю	 о	 других

потребностях,	 но	 первого	 числа	 мы	 не	 сможем	 выдать	 зарплату…	Вы	 не
думайте,	 Павел	 Кириллович,	 что	 касается	 меня	 и	 моей	 жены,	 мы	 вас	 не
оставим…	но	как	быть	с	людьми?

Липатушка	умел	как-то	выкручиваться.	Палька	не	умел.	А	откуда	взять
деньги	хотя	бы	на	получение	долгожданных	насосов?	И	на	 зарплату?	Кто
теперь	поможет,	когда…	И	еще	этот	вызов	к	Тукову!..



Он	удрал	ото	всех	сразу	и	спустился	в	новый	ствол	к	проходчикам,	к
дяде	 Алеше,	 —	 дядя	 Алеша	 был	 на	 станции	 секретарем	 партийной
организации.

—	Подпирает,	Павлуша?	—	спросил	он.	—	А	ну,	посторонись,	голубь,
зашибут!

Мимо	Пальки	пошла	вверх	бадья	с	углем	—	выбирали	уголь	из	канала,
соединяющего	новые	скважины.

—	 Дядя	 Алеша,	 соберите	 коммунистов.	 Я	 должен	 сообщить
положение.

—	Это	можно.	А	ну,	берегись!
Пустая	бадья,	раскачиваясь,	летела	назад.
Коммунисты	 собрались	 через	 полчаса.	 Их	 было	 немного	 —	 девять

человек.	 Палька	 —	 десятый.	 Он	 рассказал	 им,	 ничего	 не	 утаивая,	 как
бедственно	 положение	 станции.	 Что	 они	 могли	 подсказать,	 эти	 девять
человек?	 Кроме	 Маркуши	 и	 Лени	 Коротких,	 все	 —	 рядовые	 рабочие:
проходчики,	 машинист	 компрессора,	 монтер,	 слесари-монтажники…	 Чем
они	 могут	 помочь,	 когда	 и	 начальство	 бессильно,	 когда	 все	 решается	 в
Москве?

Они	 и	 не	 подсказывали.	 Они	 решили	 только	 одно	 —	 выстоять,
продержаться!

—	Вешать	 нос	 не	 будем,	—	 сказал	 Ваня	 Сидорчук.	—	Выход	 найти
надо,	 а	 раз	 надо,	 то	 и	 найдется,	 —	 верно,	 товарищи?	 Наши	 ж	 люди,
понимают!

—	Ты	езжай,	Павел	Кириллович,	раз	Кузьма	Иванович	призывает,	—
сказал	 дядя	 Алеша.	 —	 А	 завтра…	 ну	 и	 завтра	 не	 дрейфь,	 ты	 ж	 не
виноватый.	О	станции	не	беспокойся	—	развалить	ее	не	дадим.

—	Да,	но	насосы…	—	вздохнул	Маркуша.
—	Тю!	Сами	выгрузим,	подумаешь,	эко	дело!	—	сказал	машинист.	—

А	грузовики…	пошукать	надо	—	может,	и	с	грузовиками	чего	придумаем,
знают	же	нас,	неужто	не	поверят?

Это	 было	 наивно	 —	 кто	 поверит	 в	 долг	 предприятию	 с	 закрытым
счетом,	 находящемуся	 под	 следствием?	 Но	 Палька	 ушел	 богаче,	 чем
пришел,	 —	 он	 был	 не	 один,	 у	 него	 была	 немногословная,	 но
безоговорочная	 поддержка	 девяти	 человек,	 нет,	 не	 девяти	 человек	 —
организации.

Только	 у	 больницы,	 где	 он	 не	 был	 с	 того	 злосчастного	 дня,	 Палька
понял,	 как	 мучительно	 снова	 войти	 в	 это	 здание	 —	 мучительней	 даже
завтрашнего	 разговора	 с	 Туковым.	 Там,	 у	 Тукова,	 он	 спорил,	 отбивался,
чувствовал	 себя	 правым.	 Здесь,	 перед	 отравленными	 газом	 людьми,	 их



женами	и	родственниками,	он	невольно	чувствовал	себя	виноватым.
Тех	 женщин	 не	 было.	 Врач,	 что	 тогда	 закричал	 на	 него,	 теперь

встретил	приветливо:
—	Старик	очень	вас	ждет.	Но	предупреждаю:	пять	минут,	и	не	давайте

ему	много	говорить.
Затем	 врач	 сказал,	 что	 состояние	 больного	 тяжелое,	 началась

пневмония	(Палька	не	знал,	что	это	такое,	и	онемел	от	страха),	кроме	того,
есть	явления	силикоза	(об	этой	шахтерской	болезни	Палька	знал	с	детства	и
внутренне	охнул),	а	кроме	того	что	вы	хотите,	возраст…

Кузьма	 Иванович	 лежал	 на	 высоко	 поднятых	 подушках	 и	 сперва
показался	здоровым,	даже	посвежевшим,	только	позднее	Палька	сообразил,
что	 яркий	 румянец	 на	 запавших	 щеках	 и	 лучистый	 блеск	 глаз	 —	 от
сильного	жара.

—	 A-а,	 Павлуша!	 Видишь,	 как	 скрутило	 меня,	 —	 заговорил	 он	 не
своим,	 жидким	 голоском.	 —	 И	 винить	 некого.	 Ты	 Любушку	 видал?	 Я
полное	 показание	 написал,	 печатью	 припечатали.	 Она	 повезла	 в	Москву.
Говорила	тебе?

—	Говорила.	Спасибо	вам,	Кузьма	Иванович.
—	Это	 за	 что	же?	Что	 свою	 вину	 на	 вас	 не	 перекинул?	—	Он	 зорко

глянул	на	Пальку	и	заторопился	высказать	все,	что	надумал.	—	Тягают	вас?
Так	 вот.	Не	 выгораживай.	 Благородство	 не	 разводи,	 понял?	Я	 виноват.	Я!
Начальник	 шахты	 приказывал	 размежевку	 не	 нарушать,	 и	 Липатов
просил…	Моя	вина!	Единственный	виновник	—	я!

Он	говорил	возбужденно,	даже	радостно	—	и	Палька	вдруг	понял,	что
он	уже	чувствует	близкий	свой	конец,	а	потому	берет	всю	вину	на	себя	и
рад	этому	простому	выходу.

—	 Ведь	 в	 шахте	 что	 самое	 главное?	 —	 продолжал	 он.	 —	 Не
горячиться!	Не	забывать,	где	ты	и	где	она.	Это	мне,	еще	мальчишке…	еще
Харлампий	 учил	 меня:	 «Не	 забывай	 об	 ей,	 и	 она	 тебя	 не	 обидит».	 А	 я
забыл.	Вот	она	и	наказала.

Палька	все	время	помнил:	пять	минут,	и	не	давайте	ему	говорить…	Но
как	не	дать?	И	что	скажешь?

—	Простился	я	с	Любушкой,	не	увижу	больше,	—	пробормотал	Кузьма
Иванович,	 прикрывая	 замутившиеся	 глаза.	 —	 А	 Вова	 ходит…	 И
Катенька…	Ты	ее	не	помнишь,	Катеньку.	Славная	такая	девочка.	Все	дети	у
нас	русые,	а	она	темненькая…	А	главное	—	Ксюша!	Не	привыкла	она…	без
меня.	Пусть	Леля	с	ней.	Леля…	Она	сумеет.

Бредит?	Или	 все	 уже	 путается	 в	 его	 голове?	Давясь	 слезами,	Палька
сжал	горячую	сухую	руку	с	темными	пульсирующими	венами.



—	Не	мучьте	себя,	Кузьма	Иванович.	Доктор	говорит	—	поправитесь
вы,	еще	молодцом	будете.

—	 Даже	 молодцом?	 —	 усмехнулся	 Кузьма	 Иванович	 и,	 приоткрыв
один	 глаз,	 оглядел	 Пальку.	 —	 Ну	 что	 ж.	 Раз	 доктор	 сказал…	 Ты	 это
брось!	 —	 вдруг	 недовольно	 прикрикнул	 он.	 —	 Брось!	 И	 слушай,	 что	 я
скажу.

Глаз	снова	закрылся.
Кузьма	Иванович	 продолжал	шевелить	 губами,	—	может,	 думал,	 что

говорит	 вслух?	 Палька	 склонил	 голову	 к	 самым	 его	 губам,	 но	 ничего	 не
услышал,	 кроме	 рвущегося	 вместе	 с	 дыханием	 хрипа	 воспаленных,
забитых	угольной	пылью	легких.

—	Не	 отступайте!	—	 резко	 сказал	 Кузьма	Иванович	 и	 открыл	 снова
заблестевшие	глаза.	—	Не	отступай,	слышишь?	Святое	дело	у	вас	в	руках…
для	 людей…	 Святое!	 Не	 отступайте!	 Я	 все	 написал…	 И	 печатью
припечатали…	Должно	оказать…

—	Вы	все	еще	здесь!	—	Рядом	возникла	фигура	в	белом	халате.	—	Вам
же	сказали:	не	больше	пяти	минут.

—	 Уже	 все.	 —	 Кузьма	 Иванович	 чуть	 приподнял	 для	 пожатия
бессильную	руку.	—	Иди,	сынок,	Ксюшу…	Ксюшу	не	забывай.

Из	больницы	Палька	послушно	отправился	к	Кузьминишне.	В	трамвае
было	 нестерпимо	—	 что-то	 подкатывало	 к	 горлу	 и	 душило,	 душило.	 Он
выскочил	 на	 первой	 остановке	 и	 пошел	 пешком.	 И	 заметил,	 какая	 уже
глубокая,	 безрадостная	 осень	 —	 на	 черных	 мокрых	 сучьях	 болтаются
одинокие	 потускневшие	 листки,	 на	 земле	—	 сплошная	 масса	 пожухлых,
затоптанных	 листьев,	 не	 шуршащих,	 а	 чавкающих	 под	 ногой.	 Бурые
пустыри.	 В	 облетевшем	 парке	 —	 пусто.	 И	 даже	 здесь,	 на	 воле,	 что-то
душит	 и	 давит…	A-а,	 это	 сырость	 пригибает	 к	 земле	 лисий	 хвост	 азота.
Гадость	 какая!	 Надо	 найти	 способ	 избавления	 от	 этого	 лисьего	 хвоста…
Найти	способ?	Тут	и	со	своими	хворобами	не	нашел	способа	управиться.
Насосы.	Зарплата.	И	еще	в	9.00	—	Туков…

Мост.	Обелиск.
Где-то	там,	в	черной	глуби	земли,	зарыт	Кирилл	Светов.	Отец…
Палька	 совсем	 не	 помнил	 отца.	 Катерина	 немного	 помнила,	 хотя	 ее

детские	воспоминания	давно	смешались	с	тем,	что	ей	потом	рассказывали
об	 отце,	 а	 помнили	 его	 многие:	 Кирилл	 Светов	 жил	 на	 виду,	 на	 людях.
Палька	с	малых	лет	знал,	что	у	всех	мальчишек	отцы	как	отцы,	а	у	него	—
герой,	 похоронен	 под	 обелиском,	 и	 гордился	 этим.	А	 вот	 сейчас	 впервые
хватила	за	сердце	тоска	по	живому,	незнакомому…	Какой	он	был?	Говорят,
большой,	всегда	веселый,	озорной,	шумный…	А	вот	что	он	думал	один	на



один	с	самим	собой?	Чем	он	жил?	Чего	хотел?	Тогда	пели:	«…и,	как	один,
умрем	 в	 борьбе	 за	 это!»	 Он	 хотел,	 чтобы	 весь	 земной	 шар	 принадлежал
тем,	 кто	 трудится.	 И	 умер	 за	 это.	 Я	 тоже	 мог	 бы.	 В	 бою.	 Ну	 а	 так,	 в
жизни,	 —	 будь	 он	 на	 моем	 месте,	 что	 бы	 он	 сказал	 сегодня	 Кузьмичу?
Промолчал	 бы,	 как	 я,	 или	 закричал	 бы:	 врешь,	 не	 клепай	 на	 себя!	И	 тем
разъяренным	 женщинам	 на	 больничной	 лестнице	—	 что	 бы	 он	 сказал	 в
ответ?	Нашел	 бы	 он	 какие-то	 верные,	 доходчивые	 слова?	И	 с	 Туковым…
Как	он	 говорил	бы	 завтра	 с	Туковым?	Может,	 схватил	бы	его	 за	 грудки	и
тряханул	 как	 следует	 —	 не	 темни,	 гад,	 сам	 ведь	 не	 веришь,	 а
накручиваешь!..

Ну	и	я	скажу	Тукову	это	самое.	Не	темни!..
А	вот	Кузьминишне…	Что	я	скажу	сейчас	Кузьминишне?
Он	ничего	не	сказал.	Не	нужно	было	ничего	говорить.
Кузьминишна	 сидела	 за	 столом	 и	 с	 ложки	 кормила	 младшего	 внука.

Матвейка	 баловался	 и	 уворачивался	 от	 ложки.	 Рядом	 Светланка,	 как
старшая	 и	 рассудительная	 внучка,	 сама	 уписывала	 за	 обе	щеки	 такую	же
кашу.	В	открытую	дверь	видна	Лелька	—	стоит	у	стола	в	бывшей	Любиной
комнате	и	гладит	белье,	а	белья	возле	нее	—	груда.	Наверно,	опять	берется
по	вечерам	стирать	и	 гладить	чужим	людям.	С	 тех	пор	как	у	нее	родился
Матвейка,	 она	 хватается	 за	 любой	 заработок.	 А	 теперь,	 когда	 заболел
Кузьма	Иванович,	особенно.

—	Вы	со	станции,	Павел	Кириллович?	—	Лелька	выбежала	к	нему	с
утюгом	в	руке.	—	Никиту	не	видали?

Оказалось,	 после	 работы	 Лелька	 поспешила	 домой	 —	 белье
пересохнет,	а	Никита	остался	на	собрание.	И	вот	его	нет	и	нет.

—	Да	какое	собрание?	Нет	у	нас	собрания.
—	 Может,	 он	 еще	 куда	 зашел?	 —	 поспешила	 вырулить	 сына

Кузьминишна.	—	Он	хотел	насчет	кровельного	железа	похлопотать…
—	Знаю	я	его	хлопоты!	—	сердито	блеснув	глазами,	бросила	Лелька,

вернулась	 к	 белью	 и	 уже	 оттуда,	 наглаживая	 очередную	 вещь,	 весело
крикнула	Пальке:	—	Его	на	поводке	водить	нужно,	гулену	несчастную!	И
этот	баловник	такой	же,	весь	в	батьку!

Матвейка	действительно	был	весь	в	батьку	—	даже	в	младенческой	его
улыбке	было	что-то	кузьменковское.

Знакомый	голос	сказал	за	дверью:
—	Придет	твой	Никита,	никуда	не	денется.
Палька	 с	 удивлением	 заглянул	 в	 ту	 комнату	 —	 Катерина	 сидела	 с

ногами	на	кровати,	плотно	завернувшись	в	вязаный	платок,	руки	сложены.
Мрачная.



—	Ты	что	тут	делаешь?
—	Ничего.
—	Да	ты	что	—	такая?
—	А	чего	мне	веселиться?
В	 те	 дни,	 когда	 разразилось	 несчастье,	 Катерина	 была	 спокойней	 и

решительней	 всех.	 Она	 без	 промедления	 вернулась	 на	 работу	 в	 свою
компрессорную,	 а	Светланку	перевела	жить	 к	 «кузьменковской	бабушке»,
грозно	цыкнув	на	родную	мать,	когда	та	запротестовала.

—	 Вам	 бы	 только	 охать	 и	 переживать,	 —	 сказала	 она	 тогда.	 —
Кузьминишне	дело	нужно,	руки	занять	нужно…

Палька	 подсел	 к	 сестре	 и	 тихонько,	 чтоб	 не	 услыхала	Кузьминишна,
рассказал	 о	 Кузьме	 Ивановиче.	 Катерина	 слушала	 рассеянно.	 И	 вдруг
спросила	дрогнувшим	голосом:

—	Почему	от	него	ничего	нет?
Палька	понял,	что	она	все	время	думала	об	Алымове.
—	Некогда	ему	сейчас	писать.	Вот	уляжется	все…
—	 Очень	 мне	 нужно,	 чтоб	 он	 писал!	 —	 страстно	 воскликнула

Катерина.	 —	 Не	 понимаешь	 ты	 ничего.	 Ведь	 он	 сумасшедший!
Сумасшедший!	Саша	—	разумный,	сдержанный,	а	Костя	напролом	пойдет,
он	же	себя	не	пожалеет,	он	же	наговорит	такого,	что…

Первый	раз	он	слышал,	что	сестра	называет	Алымова	так	ласково	—
Костя.	И	 только	 в	 эту	минуту	 поверил,	 что	 раздражавшие	 его	 отношения
Катерины	с	Алымовым	глубже,	чем	он	думал,	что	она	любит.

Они	 долго	 сидели	 в	 этот	 вечер	 у	 Кузьменок.	 Уже	 уложили	 детей.
Поужинали,	 попили	 чаю.	 Кузьминишна	 подремывала	 над	 вязаньем,	 то	 и
дело	 вздрагивая	 и	 прислушиваясь	—	не	 идет	 ли	 загулявший	 сын.	 Лелька
как	 вихрь	 носилась	 по	 дому	 —	 перемыла	 посуду,	 убрала	 ее;	 догладила,
сложила	 и	 увязала	 в	 узел	 белье;	 постелила	 постели,	 собрала	 ужин	 для
Никиты…	На	 ходу	 и	 между	 делом	 она	 ворчала	 и	 чертыхалась,	 грозилась
рассчитаться	 с	Никиткой	 так,	 как	 он	 еще	и	 не	 подозревает,	—	и	 все-таки
ощущалось,	что	она	в	этом	доме	самый	счастливый	человек.

В	 полночь	 ввалился	 Никита	 —	 грязный,	 перемазанный,	 то	 ли
подвыпивший,	то	ли	просто	веселый.	Он	виновато	зыркнул	глазом	на	мать,
погасил	улыбку,	но	оживление	так	и	просилось	наружу.

—	Ишь	красавец!	—	обрадованно	закричала	Лелька.	—	Улицу	мордой
подметал?	Руки	тебе	не	отдавили,	пока	домой	шел?

—	Цыц,	 дуреха,	 детей	 разбудишь!	 Приготовь-ка	 помыться.	 Работали
мы.

—	Ра-бо-тали?



Никита	 основательно	 помылся	 и	 сменил	 рубаху,	 прежде	 чем	 войти	 в
комнату.

—	 Ты	 бы	 поглядел,	 Павел,	 что	 на	 станции	 делается!	 —	 сказал	 он,
набрасываясь	на	еду.	—	Освещение	как	в	праздник.	Возы,	мажары,	тачки.	И
Сигизмунд	 под	 зонтиком!	—	 Он	 расхохотался	 и	 снова	 виновато	 зыркнул
глазом	на	мать.	—	Подогрей-ка	самовар,	Леля,	горячего	хочется.

—	Нет,	ты	погоди.	—	Палька	положил	руку	на	самовар,	будто	самовар
был	необходим	ему,	чтобы	понять.	—	Какие	возы?	Что	делается?

—	А	вот	то,	—	удовлетворенно	сказал	Никита.	—	Полный	субботник!
Гонят	 уголь	 на-гора.	 Сигизмунд	 со	 своей	 гимнасткой	 продают	 его
населению.	За	наличные.	А	мы	с	Маркушей	выгружали	насосы.

После	того	как	Палька	уехал	в	больницу,	коммунисты	еще	поговорили
между	 собой,	 а	 потом	 Ваня	 Сидорчук	 пошел	 по	 всем	 участкам	 станции
беседовать	 с	 людьми.	 Беседовали	 и	 другие,	 но	 у	 Вани	 было	 то
преимущество,	 что	 он	 никогда	 о	 себе	 не	 рассказывал,	 а	 уж	 если	 решил
заговорить	—	значит,	душа	горит,	значит,	нужно	вникнуть.

Он	ходил	и	рассказывал	людям,	как	служил	в	армии,	и	как	наткнулся
на	ту	самую	статью	Владимира	Ильича	Ленина,	и	как	послали	кавалеристы
запрос	 —	 что	 делается	 по	 ленинской	 статье.	 Он	 рассказывал,	 как
обрадовался	по	возвращении	домой,	услыхав,	что	есть	в	Донбассе	станция
подземной	 газификации,	 и	 начал	 работать	 у	 Катенина,	 по	 там	 ничего	 не
вышло…	Он	говорил	о	том,	сколько	борьбы	выдержали	молодые	донецкие
химики	 со	 своим	 проектом	 и	 как	 им	 все	 же	 удалось	 получить	 газ,	 а	 вот
теперь	все	дело	под	угрозой	—	и	только	из-за	того,	что	закрыли	счет	и	нет
денег,	а	если	бы	рабочие	подождали	и	немного	поработали	в	долг…

Когда	 начали	 скликать	 на	 собрание,	 все	 уже	 были	 подготовлены	 к
принятию	жесткого	решения	—	работать	без	зарплаты.

—	Перетерпим!	—	первым	закричал	тот	молодой	землекоп,	что	когда-
то	 добивался	 отправки	 в	 Испанию.	—	 Ремешки	 подтянем,	 раз	 нужно!	 В
гости	ходить	будем!

—	К	теще	на	блины!	—	подхватил	другой.	—	По	дружкам-приятелям!
—	Семейным	подсобить	придется,	—	сказал	один	из	проходчиков.	—

А	 так	 что	 ж,	 ведь	 не	 закрываться	 же.	 Тем	 более	 утрясется	 все.	 Должно
утрястись.

Решение	приняли	без	споров,	как	будто	оно	не	сулило	каждому	всяких
лишений.	 Так	 же	 просто	 решили	—	 самым	 сильным	 парням	 поехать	 на
выгрузку	 насосов.	 Но	 где	 взять	 деньги?..	 Думали,	 гадали.	Оттого,	 что	 ни
Липатова,	 ни	 Светова	 тут	 не	 было	 и	 все	 знали,	 что	 начальникам	 сейчас



приходится	 туго,	 особое	 настроение	 царило	 на	 этом	недлинном	 собрании
—	мы	сами!	Сами	собрались	и	хотим	помочь.

Выступление	Сигизмунда	Антиповича	 было	 для	 всех	 неожиданно	—
старого	 циркача	 никто	 не	 принимал	 всерьез,	 над	 ним	 и	 его	 кокетливой
супругой	посмеивались.	Смехом	встретили	и	первые	его	слова:

—	А	я	предлагаю,	товарищи,	продать	уголь.
Смех	рассердил	Сигизмунда	Антиповича.
—	Что	 тут	 смешного?!	—	 срывающимся	 голоском	 выкрикнул	 он.	—

Зачем	 у	 нас	 валяется	 без	 пользы	 уголь?	 Только	 территорию	 портит!	 —
Люди	прислушались	—	еще	недоверчиво,	с	усмешками,	но	прислушались,
а	Сигизмунд	Антипович	 продолжал;	—	У	нас	 до	 революции	 был	 случай,
когда	мы	прогорели.	Цирк	шапито,	 с	места	 на	место	 переезжали,	 всякого
навидались,	 а	 тут	 —	 прогорели.	 Совсем.	 Вы	 этого	 не	 поймете,	 вы
безработицы	 не	 знаете…	 а	 куда	 мы	 тогда	 разбрестись	 могли?	 Кому	 мы
нужны	 были	 —	 сами-то	 по	 себе?	 А	 у	 нас	 в	 труппе	 дрессированные
животные	—	собачки,	морские	свинки,	две	белые	крысы…

Кто-то	из	молодежи	засмеялся,	на	него	зашикали.
—	Их	кормить	нужно.	А	денег	ни	шиша.	Так	мы	по	дворам,	по	базарам

пошли	—	фокусы	всякие…	Акробаты…	Клоун	прямо	на	базаре	выступал…
И	мы	с	женой	—	целый	день	свой	лучший	номер	с	бутылками	исполняли…

Опять	кто-то	из	молодежи	неуверенно	засмеялся	—	и	смолк.
—	 Так	 почему	 же	 теперь	 не	 помочь	 своей	 социалистической

станции?!	 —	 с	 неожиданным	 пафосом	 воскликнул	 Сигизмунд
Антипович.	 —	 Объявить	 по	 соседним	 поселкам	 —	 продаются	 излишки
угля.	По	дешевой	цене.	Отбою	от	покупателей	не	будет!	А	 зачем	он	нам,
этот	уголь?	И	территорию	очистим.	И	насосы	перевезем.

—	Товарищи,	да	он	же	дело	говорит!
—	Ай	да	Сигизмунд!
—	Это	уже	не	Сигизмунд,	а	Антипович!	Смекалистый	мужик!
—	 Угольку	 подбавить	 надо!	 Кто	 хочет	 проходчикам	 помогать?

Записывайся!
—	 Товарищи!	 Товарищи!	 Кто	 пойдет	 объявить	 по	 поселкам?	 У	 кого

там	знакомые	есть?
—	Всем	работать	вечер!	Субботник	объявляй,	дядя	Алеша!
Так	 родился	 этот	 необычный	 субботник.	 Машинисты	 и	 землекопы

спустились	в	ствол	подсоблять	проходчикам,	а	возле	навала	угля,	спасаясь
от	 моросящего	 дождичка,	 сидели	 под	 зонтом	 Сигизмунд	 Антипович	 с
супругой;	 она	 держала	 зонт,	 он	 аккуратно	 записывал	 в	 ведомость
количество	 отпускаемого	 угля,	 пересчитывал	 рубли	 и	 десятки,	 складывал



их	по	порядку	в	железный	ящик.	А	в	ворота	тянулась	очередь	телег	и	тачек
за	дешевым	—	дешевле,	чем	на	складе,	—	углем…

Липатов	 вернулся	 из	 Москвы	 с	 мрачноватой	 формулой	 —	 «еще
потрепыхаемся,	 как	 та	муха	на	липучке»,	—	но	не	успел	он	поделиться	 с
друзьями	 невеселыми	 московскими	 впечатлениями,	 как	 позвонил	 Саша	 и
восторженно,	 но	 не	 очень	 понятно	 сообщил,	 что	 победа	 полная,	 в	 самом
главном	месте!	Потом	позвонил	Рачко	и	рассказал	все	подробности,	какие
можно	было	передать	по	телефону,	и	посулил	широкую	помощь.

Липатов	 начал	 названивать	 в	 банк	 и	 в	 подрядные	 организации,	 а
Палька	поспешил	сообщить	о	победе	тем,	кто	не	растерялся	в	дни	беды.	Он
ходил	от	одного	участка	до	другого,	поздравлял,	принимал	поздравления	и
бежал	дальше.

Наконец	на	станции	не	осталось	ни	одного	человека,	который	не	знал
бы	счастливой	новости.

Мстительно	усмехаясь,	Палька	позвонил	Тукову.
Туков	помолчал	минуту,	потом	быстро	сказал:
—	Рад	за	вас.	Есть	документ?
—	Если	вам	нужен	документ	—	запросите	сами!	—	сказал	Палька	и,	не

прощаясь,	дал	отбой.
Кому	сообщить	еще?
Он	взялся	за	телефонную	трубку	—	и	отпустил	ее.
—	Я	съезжу	к	Кузьмичу,	ладно,	Липатушка?	Все	равно	работать…	ну,

не	могу	я	сегодня	работать!
По	 пути	 в	 больницу	 он	 свернул	 к	 зданию,	 где	 помещался	 горком

комсомола.	 Так	 просто	 было	 бы	 подняться	 на	 второй	 этаж,	 открыть
четвертую	дверь	справа	и	увидеть…

Постоял	 —	 и	 пошел	 в	 больницу.	 «Не	 надо»	 —	 так	 она	 сказала.
«Нельзя»	—	она	в	этом	уверена.

К	Кузьме	Ивановичу	не	хотели	пускать:
—	Ему	очень	плохо.
—	Ему	станет	лучше,	честное	слово!
Палька	 приготовился	 увидеть	 что-то	 страшное,	 а	 Кузьма	 Иванович

выглядел	почти	так	же,	как	в	прошлый	раз,	даже	спокойней	и	легче	дышал.
Но	 когда	 он	 поднял	 глаза	 на	 подошедшего	 вплотную	 человека,	 Палька
содрогнулся,	таким	отрешенным	был	его	взгляд.

—	Зашел?	Садись,	—	проговорил	тусклый	голос.
Пробиваясь	 через	 эту	 пугающую	 отрешенность,	 Палька	 начал

рассказывать.	Слушал	старик	—	или	нет?	Все	тот	же	невидящий,	чуждый



всему	взгляд	устремлен	куда-то	мимо	Пальки.	Но	вот	что-то	затеплилось	в
глазах,	судорогой	прошло	по	лицу.

—	Повтори,	—	произнесли	губы.
Палька	повторил	с	еще	более	радостными	интонациями.
—	Жаль…	—	еле	слышно	сказал	Кузьма	Иванович.	—	Жаль…
Мучительное	 недоумение	 возникло	 в	 его	 глазах	 вместо	 недавней

отрешенности.	Будто	он	никак	не	мог	освоиться	с	тем,	что	его	жертва	уже
не	нужна,	а	жить	—	нет	сил.

—	Иди,	Павлуша…	—	Он	слегка	махнул	пальцами.	—	Иди.
В	той	внутренней	работе,	что	началась,	он	не	хотел	ни	участников,	ни

свидетелей.
В	 вестибюле	 больницы	Палька	 подошел	 к	 автомату.	 Если	 найдется	 в

кармане	гривенник,	позвоню.	Гривенник	нашелся.
—	Весненок	слушает.
Этот	 ее	 авторитетно-ответственный	 голосок!	 Он	 уже	 не	 раз	 звонил

только	для	того,	чтобы	услышать	его	—	и,	помолчав,	повесить	трубку.
—	Клаша,	это	Павел.	Мне	нужно	рассказать	тебе	большую	новость.
Она	не	может	отказаться	от	встречи,	раз	у	него	большая	новость!
—	 Павлик!	—	 воскликнула	 она.	—	 Поздравляю,	 Павлик!	 Я	 уже	 все

знаю,	мне	звонил	Леня.	Замечательно!
Если	б	этот	Леня	подвернулся	сейчас	под	руку,	было	бы	здорово	дать

ему	трубкой	по	башке.
—	Значит,	ты	рада	за	нас?	—	упавшим	голосом	спросил	он.
—	Ну	еще	бы!	Я	всегда	верила,	что	кончится	хорошо.
—	И	я	тоже.
—	Да.
—	Что	ты	сейчас	делаешь?
Она	не	ответила.	Кажется,	он	слышал	ее	напряженное	дыхание.
—	Тебе	не	пора	кончать	работу?
Она	все	еще	медлила.	Потом	твердо	сказала:
—	 Работу	 я	 кончила.	 Я	 пишу	 письмо	 Степе.	 Надо	же	 ему	 сообщить

такую	новость.
Теперь	молчал	он.
—	Что	ему	передать?
—	Привет.	И	поздравление.	Ну,	до	свидания!
—	До	свидания!
Такой	получился	разговор…
Катерина	была	дома.	Она	сидела	одна	и	читала	длиннющее	письмо.
—	Победа?	—	 первою	 воскликнула	 она	 еще	 до	 того,	 как	 он	 открыл



рот,	—	видно,	и	после	того	разговора	что-то	победное	в	лице	сохранилось.
—	…И	ты	понимаешь,	все	уже	было	гробово,	все	подавлены,	молчат…

И	вдруг	встает	Саша	и	говорит:	неправда,	все	не	так,	вам	наврали!
—	Саша?	—	бледнея,	переспросила	Катерина.
Затем	она	отвернулась,	вложила	длиннющее	письмо	в	конверт	и	сунула

в	ящик	комода.
—	 Конечно,	 Саша!	 —	 Он	 вдруг	 понял,	 быстро	 поправился:	 —	 Да

неважно	кто,	важно,	что	нас	поддержали,	что	теперь	можно…
—	Да,	конечно,	—	сказала	Катерина.
После	этого	дня	прошло	еще	пять.	Ликование	сменилось	ожиданием.

Что-то	 долго	 не	 было	 ощутимых	 результатов	 победы	 —	 даже
финансирование	еще	не	открыли,	уж	нет	ли	там	какой-нибудь	осечки?

На	шестой	день	пришла	телеграмма.

Финансирование	 открыто	 тчк	 Примите	 меры	 полному
развороту	 работ	 тчк	 Липатову	 или	 Светову	 выехать	 Москву
обсуждение	перспектив	и	потребностей	тчк	Директор	Углегаза

Алымов

Алымов	—	директор?
Интересно,	 что	 там	 произошло	 с	 Олесовым?	 И	 какие	 перемены	 в

аппарате?	 Останется	 ли	 Колокольников?	 И	 что	 значит	 —	 обсуждение
перспектив	и	потребностей?	Это	и	есть	—	начало	широкой	помощи?

Палька	 был	 в	 восторге	 от	 того,	 что	Липатов	 не	может	 ехать,	 так	 как
нужно	подкрутить	все,	что	тут	запустили	и	приостановили.

Катерина	отнеслась	к	новому	известию	непонятно	—	и	обрадовалась
как	будто,	и	стала	колючей.

—	 Поедем	 вместе,	 сестренка!	 Собирайся,	 а?	 Сделаем	 приятный
сюрприз	новому	директору.

—	Разве	новый	директор	меня	вызывает?
—	Ну,	в	данном	случае	директор,	кажется,	ты?
Она	холодно	улыбнулась	и	сказала:
—	Кажется,	да.	Но	ведь	я	на	работе.
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Снег	 выпадал	 —	 и	 таял.	 Выпадал	 —	 и	 таял.	 Ветры	 носились	 над



донецкой	землей,	то	ледяные,	пронизывающие	до	костей,	то	теплые,	сырые,
от	которых	по	телу	шел	озноб.

Катерина	 носила	 кирпичи	 по	 дощатой	 сходне	 на	 растущую	 стену
новой	 компрессорной.	 Она	 взялась	 за	 такую	 грубую	 работу	 со	 злости	 на
себя	и	на	весь	свет:	прогуляла	семь	месяцев,	а	вместо	нее	приняли	другого
машиниста,	теперь	ее	кидают	из	смены	в	смену	—	то	подменить	больного,
то	 поработать	 за	 отпускника	 или	 за	 товарища,	 занятого	 на	 общественном
деле.	 В	 нынешнем	 ее	 душевном	 состоянии	 налаженная,	 четкая	 работа
могла	успокоить,	всякая	бестолочь	была	нестерпима.

В	отделе	кадров	ей	сказали:
—	 Поработай	 на	 стройке	 компрессорной,	 тогда	 поставим	 тебя	 на

любой	новый	компрессор,	сама	выбирать	будешь.
В	первые	дни	—	да	что	дни!	—	в	первые	недели	спина	болела	так,	что

утром	не	разогнуться.
Движения	 грубы	 и	 однообразны	—	 опустили	 носилки,	 наложили	 из

штабеля	 кирпичей,	 разом	 подняли	 носилки,	 перехватив	 в	 ладонях
поудобней,	 и	 пошли	 —	 в	 лад,	 размеренным	 шагом.	 Ноги	 привычно
нащупывают	ребрышки	сходни.	Когда	идешь	с	грузом,	доски	прогибаются,
когда	сбегаешь	налегке	обратно	—	еле	ощутимо	пружинят.

—	Ну	куда	спешишь,	скаженная?	—	ворчит	напарница.	—	Надорваться
хочешь?

Спешить	 ей	 некуда,	 но	 приятно	 чувствовать,	 как	 напрягается,	 горит,
дышит	 на	 ветру	 ее	 молодое,	 здоровое	 тело.	 Опустив	 носилки	 возле
каменщиков,	 она	 успевает	 распрямить	 спину	 и	 увидеть	 сверху	 знакомый
двор	 шахты	 и	 свою	 старую	 компрессорную,	 где	 ей	 бывало	 так	 легко	 на
сердце,	 вход	в	нарядную,	 где	 всегда	 входят-выходят	 знакомые	люди	и	 где
она	 встречала	 когда-то	 Вову…	 Копер,	 два	 сросшихся	 в	 основаниях
террикона,	 здание	 шахтоуправления,	 возле	 которого	 останавливаются
грузовики,	 ожидающие	 нарядов,	 а	 то	 и	 легковые	 из	 города.	Она	 успевает
увидеть,	 как	 по	 склону	 одного	 из	 терриконов	 ползет	 вагонетка	—	ползет,
доползла,	 задрала	 хвост	 и	 опрокинула	 на	 вершине	 склона	 дымящуюся
породу…	Почему	здесь,	на	воле,	среди	привычных	картин	знакомого	труда,
она	ощущает	в	 себе	неведомое	буйство	сил,	и	радость	жизни	—	пусть	 со
стыдом	и	горечью	пополам,	и	все-таки	—	надежду,	надежду	вопреки	всем	и
всему?!

И	 тут	 самая	 пора	 хватать	 носилки,	 и	 бежать	 вниз,	 и	 брать	 груз
потяжелей,	и	расходовать,	расходовать	неуемную,	непрошеную	силу…

Бригадир	 каменщиков,	 тридцатилетний	 женатый	 богатырь,	 дуреет	 и
запинается,	когда	она	подходит.	Парни	помоложе	после	неудачных	попыток



поухаживать	пялят	на	нее	глаза	и	величают	царевной-недотрогой.	Пропади
они	 все	 пропадом!	 Был	 один-единственный	 —	 он	 никогда	 не	 обидел	 и
другим	не	 дал	 бы	 обидеть.	Второго	 такого	 нет.	Кому	 я	 доверилась,	 дура?
Уж	если	я	Игоря	прогнала…	А	Игорь,	наверно,	не	лучше	других.	Разлетай	с
кудрями!	Нет,	никого	мне	не	надо.

В	старой	компрессорной	о	ней	знали	все,	она	была	—	своя.	Здесь,	на
стройке,	 народ	 пришлый,	 она	 для	 них	 —	 чужая,	 и	 она	 не	 старается
сблизиться	с	людьми,	ей	легче,	что	они	ничего	о	ней	не	знают	и	не	могут
судачить.

Дома	—	хуже.
Еще	по	 дороге	 к	 дому,	 вступая	 в	 поселок	Челюскинцев,	 она	 томится

желанием	склонить	голову,	опустить	глаза,	проскочить	незамеченной.	Нет,
она	 не	 позволяет	 себе	 ничего	 подобного,	 она	 идет	 по	 середине	 улицы,
смотрит	 людям	 в	 глаза,	 останавливается	 перекинуться	 словом,	 задирает
шутками	самых	отъявленных	сплетниц.	Ей	не	приходится	заблуждаться	на
их	счет,	она	знает,	что	они	усиленно	чешут	языки:	«А	на	что	она	надеяться
могла?»,	 «В	 столице	 и	 получше	 есть!»,	 «С	 чего	 бы	 нос	 задирать?»,	 «А
долговязый-то	и	думать	об	ней	забыл…»

Самое	противное,	что	всё	—	правда.
Дома	 —	 мать	 с	 невыносимым	 выражением	 сострадания.	 Катерина

пыталась	скрыть	правду,	отговаривалась	тем,	что	Алымов	очень	занят,	ведь
директор	теперь!	Но	вышло	так,	что	пришлось	сказать.

Это	случилось	вскоре	после	того	последнего	письма.	Письмо	пришло
во	 время	 обеда,	 Катерина	 распечатала	 и	 начала	 читать,	 в	 тарелке	 стыл
борщ,	 а	 Катерина	 читала:	 «…я	 боролся	 с	 собой,	 я	 старался	 стать
достойным	Вас…»,	 «…я	 понял,	 что	 надо	 расстаться,	 пока	Вы	 не	 связали
свою	жизнь	с	моей…»,	«…я	кляну	себя	за	то,	что	не	могу	дать	Вам	всего,
что	Вы	заслуживаете…».

—	 Какие	 новости?	 —	 спросил	 Палька,	 подставляя	 тарелку	 для
добавки.

Катерина	 налила	 ему	 и	 съела	 свой	 борщ,	 достала	 из	 кастрюли	 и
разделила	 мясо.	 Кажется,	 она	 и	 мяса	 поела,	 и	 вынесла	 посуду	 на	 кухню.
Потом	 прибежала	 от	 «кузьменковской	 бабушки»	 Светланка.	 Катерина
обещала	 ей	 книжку	 с	 картинками:	 пришлось	 почитать	 книжку.
Единственную	 слабость	 позволила	 себе	 Катерина	—	 оставила	 Светланку
дома	 и	 взяла	 ее	 к	 себе	 в	 постель,	 прижалась	 к	 маленькому	 сонному
человечку,	да	так	и	заснула	—	глухим	каменным	сном.

А	 дня	 через	 три,	 придя	 с	 работы	 домой,	 она	 застала	 Светланку	 во
дворе.	Было	мокро,	грязно,	Светланка	всунула	ноги	в	большие	алымовские



сапожищи	 и	 с	 хохотом	 топала	 по	 лужам	—	 веселый	 котик	 в	 сапогах	 из
детской	сказки.	Марья	Федотовна	была	тут	же	и	любовалась	внучкой.

—	Это	что	такое?	—	гневно	спросила	Катерина.
—	Папины	 сапоги!	—	 торжественно	 прокричала	 Светланка.	—	Я	—

папа!
Марья	 Федотовна	 густо	 покраснела.	 Это	 она	 потихоньку	 приучала

внучку	называть	Алымова	папой.
Катерина	 метнула	 на	 мать	 испепеляющий	 взгляд,	 рывком	 выхватила

Светланку	из	 сапожищ,	шлепнула	 ее	 и	 унесла	 в	 дом.	Светланка	 заревела,
мать	кинулась	выручать	из	лужи	сапоги.

—	Какая	гадость!	—	кричала	Катерина	позднее,	когда	девочку	увели	к
Кузьменкам.	—	Кто	 вас	 просил	 вмешиваться	 не	 в	 свое	 дело?	Один	 у	 нее
отец	был	и	будет!

—	 Она	 сама…	—	 лопотала	 испуганная	 мать.	—	 Ты	 пойми,	 девочке
хочется…	Он	привозит	ей	игрушки…

Катерина	 перестала	 кричать.	Игрушки!	Вот	 именно	—	игрушки.	Это
он	может.	Всех	купил	игрушками.	Меня	—	первую.	За	что	кричу	на	маму?

—	Не	сердитесь,	—	сдерживаясь,	сказала	она,	—	только	постарайтесь,
мамо,	чтоб	она	навсегда	забыла	этого	дядю	с	игрушками.	И	сами	забудьте.
Мы	разошлись.

Она	 хотела	 беспощадно	 добавить	 —	 он	 меня	 бросил,	 но	 увидела
несчастное	лицо	матери,	пожалела	ее	и	сказала:

—	Не	плачьте,	мамо,	так	лучше	для	всех.
Мать,	конечно,	пересказала	разговор	Пальке.	Брат	и	без	того	хмурился,

избегая	 упоминаний	 об	Алымове,	—	 особенно	 после	 недавней	 поездки	 в
Москву.	Сначала	Катерина	решила,	что	Алымов,	став	директором,	перегнул
в	проявлениях	власти.	Теперь	она	услышала	раздраженный	ответ	Пальки:

—	Ну	и	слава	богу.	Я	никогда	в	это	все…	не	верил.
Его	 слова	 жгли,	 Катерину.	 Он	 не	 верил.	 Должно	 быть,	 и	 Саша,	 и

Липатушка,	 и	 Люба	 не	 верили…	 чему?	 Серьезности	 его	 любви?	 Его
намерений?	А	я…	верила?	Я	не	позволяла	себе	думать,	что	будет	дальше,
но	как	можно	было	не	поверить	в	его	любовь?	И	как	забыть	о	ней	теперь,
если	 память,	 как	 нарочно,	 подсовывает	 все	 лучшее,	 все,	 что	 волновало	 и
трогало?..	 Ту	 комнату	 на	 берегу	 моря	 и	 окно,	 распахнутое	 навстречу
лунному	 блеску	 моря,	 запахам	 водорослей	 и	 цветов,	 его	 руки,	 его	 голос,
такой	необычный	для	него,	—	ведь	нельзя	же	выдумать	такую	нежность,	и
страсть,	и	покорность	во	всем!

Куда	 ж	 это	 все	 ушло?	 Что	 же	 он	 за	 человек,	 если	 все	 так	 быстро
разгорелось	и	—	сгорело?..



Закрывшись	 от	 всех,	 она	 снова	 и	 снова	 пыталась	 разобраться	 в	 нем,
перечитывала	 помногу	 раз	 все	 те	 же	 два	 письма	 —	 последнее	 и
предпоследнее,	 написанное	 в	 ожидании	 вызова	 в	 Кремль.	 В	 тот	 день	 он
исписал	 мелким,	 невнятным	 почерком	шесть	 страниц.	 Длинное,	 путаное,
отчаянное	письмо:	«Видно,	надо	искать	свою	судьбу	на	новом	поприще…»,
«Нас	свела	победа,	как	же	ты	посмотришь	на	меня	сраженного?..»,	«Громко
тикают	и	тикают	надо	мной	часы,	может	быть	отсчитывая	мои	последние
минуты…»

Как	странно!	Я	думала,	он	ринется	напролом,	не	жалея	себя,	а	ринулся
Саша.	 Было	 ли	 у	 Саши	 в	 тот	 день	 такое	 же	 отчаянное	 настроение?
Позволил	ли	он	себе…	Нет,	он	не	мог	впасть	в	панику.	И	он	не	мог	думать
только	о	себе	—	«искать	на	новом	поприще…»

Она	зло	засмеялась,	сличив	два	письма.
В	 первом,	 отчаянном:	 «Поедешь	 ли	 ты	 со	 мной	 в	 неизвестность	—

быть	может,	на	черную	работу	и	нужду?»
Во	 втором,	 прощальном:	 «…Кляну	 себя	 за	 то,	 что	 не	 могу	 дать	Вам

всего,	что	Вы	заслуживаете».	Вот	как!	Именно	теперь	—	не	может…
Что	же	с	ним	случилось	за	месяц,	прошедший	между	двумя	письмами?
Смирив	гордость,	она	спросила	брата:
—	Что	с	ним	стряслось,	с	Алымовым?
Палька	помолчал,	потом	покрутил	пальцем	вокруг	головы:
—	Головокружение	от	успехов.	Административный	восторг!
—	А	еще?
—	А	что	еще?	Хватит	и	этого.
Он	шагнул	к	ней	и	положил	руку	на	ее	непокорное	плечо:
—	Перечеркни,	сестренка.	К	черту!
—	Я	уже	давно…	к	черту.
Нет,	 ничего	 еще	 не	 было	 перечеркнуто.	 Сколько	 ни	 глуши	 себя

тяжелой	работой	—	от	правды	не	спрячешься,	ее-то	не	заглушишь.	Поиграл
—	и	отбросил,	как	надоевшую	вещь.

Палька	много	раз	собирался	—	и	не	мог	рассказать	Катерине	о	том,	что
было	в	Москве.

Как	 бы	 ни	 раздражала	 его	 связь	 сестры	 с	 Алымовым,	 в	 прочность
которой	он	не	верил,	—	Алымов	все	же	был	их	сторонником	и	соратником,
его	назначение	директором	Палька	воспринял	так	же,	как	Липатов:	«Наша
взяла!	Лучше	свой	Алымов,	чем	неизвестно	кто».

В	 Углегазе	 царило	 нервическое	 ожидание	 перемен.	 Лидия	 Осиповна
сидела	 на	 своем	 посту	 с	 непроницаемым	 лицом,	 но,	 когда	 раздавался



звонок	из	кабинета,	вздрагивала	всем	телом.
Рачко	 приводил	 в	 порядок	 дела.	На	 всеобъемлющий	 вопрос	Светова:

«Ну	как	тут	у	вас?»	—	он	фальшиво	пропел:	«Нынче	в	море	качка!»	—	а
потом	тихо	сказал,	что,	по-видимому,	доживает	в	Углегазе	последние	дни.

—	Почему,	Григорий	Тарасович?!	Как	это	может	быть,	когда	вы…
—	Да	 нет,	 Павел,	 ты	 не	 так	 понял!	—	 с	 иронией	 перебил	 Рачко.	—

Партсекретарей	 не	 выгоняют	 со	 службы,	 если	 хотят	 от	 них	 избавиться…
партсекретарей	 выдвигают.	 Вы-дви-гают!	 Как	 ценных	 работников	 —	 на
более	самостоятельную	работу…	куда-нибудь	подальше.

—	Но	почему?..	Ведь	вы?!
Рачко	 пригляделся	 к	Светову	—	действительно	 парень	 не	 знает	 ни	 о

том	ночном	разговоре	с	Мордвиновым,	ни	о	той	пощечине?	Да,	не	знает.	Ну
и	хорошо.	Молодец	Саша,	не	болтлив.

—	 Иди	 к	 Алымову,	 он	 тебя	 ждет,	 —	 сдержанно	 сказал	 Рачко.	 —
Добивайся	 всего,	 что	 нужно	 станции.	 Помощь	 идет	 немалая	 —	 нам
отпускают	средства	на	расширение	работ,	решено	проектировать	большую
опытно-промышленную	 станцию	 в	 Сибири,	 нашему	 НИИ	 дали	 наконец
помещение	 и	 приличные	 штаты	 научных	 сотрудников,	 есть	 надежда
получить	новые	приборы…

—	Так	ведь	это	здорово!
—	Конечно,	 здорово,	—	 согласился	 Рачко,	—	 но	 и	 то	 здорово,	 когда

человек	умудряется	из	одной	улыбки	и	шутливой	реплики	сварганить	себе
директорский	пост!

Поначалу,	встретившись	с	Алымовым,	Палька	подумал,	что	Григорий
Тарасович	не	сумел	сработаться	с	новым	директором	и	дал	волю	недобрым
чувствам.	 Алымов	 был	 в	 празднично-возбужденном	 настроении,	 его
огненная	 энергия,	 казалось,	 не	 знала	 преград,	 раскаты	 его	 голоса
доносились	 до	 самых	 дальних	 комнат	 Углегаза.	 Он	 прямо	 набросился	 на
Светова,	—	чем	вам	помочь?	Все	сделаю!	Все	вырву	зубами!	Запрашивай	с
походом,	не	стесняйся,	сейчас	такая	ситуация!..

Пальке	только	того	и	нужно	было.	Он	завертелся	в	хлопотах,	все	время
чувствуя	 напористую	 поддержку	 Алымова.	 Приборы…	 Заказ	 на	 трубы…
Штаты…	Ситуация	оказалась	действительно	подходящей.

Сашу	 удавалось	 видеть	 редко	 —	 институт	 переезжал	 в	 новое
помещение.	Саша	был	задумчив	и	замкнут,	обсуждать	назначение	Алымова
не	захотел,	только	сказал:

—	 Нам	 его	 недостатки	 и	 достоинства	 известны	 —	 значит,	 надо
удерживать	 его	 от	 опрометчивости	 и	 направлять	 его	 энергию	 на	 пользу
дела.



Люба	расспрашивала	о	Катерине,	вскользь	обронила:
—	Не	пара	они…	Неужто	она	не	понимает!
Палька	 и	 сам	 думал	 так	 же,	 но	 в	 отношении	 друзей	 к	 Алымову

проскальзывала	непонятная	ему	предубежденность.	Он	напрямик	спросил:
в	чем	дело?

—	Приглядись,	—	коротко	посоветовал	Саша.
Палька	 стал	 приглядываться.	 Впрочем,	 особой	 догадливости	 не

потребовалось,	у	Алымова	все	рвалось	наружу.	Нежданный	взлет	карьеры
разжег	 его	 честолюбие	—	 он	 жаждал	 до	 конца	 использовать	 счастливую
ситуацию,	 искал	 известности	 и	 похвал,	 упорно	 добивался,	 ссылаясь	 на
перспективы	 Углегаза,	 своего	 утверждения	 членом	 коллегии	 наркомата,
добыл	 персональную	 машину	 и	 вот-вот	 должен	 был	 получить	 квартиру,
выхлопотал	увеличенные	ставки	руководящим	работникам,	—	и	все	это	не
из	 корысти,	 а	 для	 престижа:	 его	 потребности	 были	 невелики,	 бытовые
удобства	его	не	занимали.	Когда	Пальке	случилось	вместе	с	ним	поехать	на
новой	 машине	 и	 Алымов	 небрежно	 уселся	 на	 обитое	 ковром	 сиденье,
Палька	 увидел,	 как	 победно	 раздуваются	 его	 ноздри	 и	 сверкают	 глаза,	 с
какой	 блаженной	 гордостью	 он	 едет	 на	 своей	 машине	 в	 потоке	 других
начальственных	 машин,	 а	 потом,	 у	 входа	 в	 наркомат,	 бросает	 шоферу:
«Жди	здесь…»

Черт	 с	 ним,	 пусть	 тешится,	 думал	 Палька.	 Это	 не	 так	 уж	 страшно.
Хуже	другое….

Поверил	ли	Алымов,	что	его	выдвинул	не	случай,	а	личные	качества?
Во	 всяком	 случае,	 он	 день	 ото	 дня	 все	 более	 властно	 командовал,	 все
меньше	советовался,	вмешивался	и	в	решение	чисто	технических	вопросов,
причем	 нередко	 попадал	 впросак.	 Молодые	 инженеры	 проектного	 и
технического	отделов,	фыркая,	рассказывали	анекдоты	про	его	невежество.

Палька	присутствовал	на	нескольких	заседаниях,	и	на	каждом	Алымов
произносил	 руководящие	 речи,	 безапелляционно	 высказывая	 свою	 точку
зрения.	Когда	 он	 говорил	нелепости,	Колокольников	деликатно	поправлял
его,	 обрамляя	 поправку	 рассуждениями	 о	 том,	 что	 теперь,	 когда
руководство	в	твердых	руках…	в	данное	время,	когда	дело	ведется	с	такой
энергией	и	умением…

Казалось,	 Алымов	 первым	 делом	 постарается	 освободиться	 от
Колокольникова	—	этот	человек	достаточно	ставил	им	палки	в	колеса.	Но
нет,	Колокольников	удержался,	 теперь	он	был	работящ,	скромен,	старался
стать	необходимым	новому	директору.

Упорные	 слухи	 о	 предстоящих	 переменах	 будоражили	 весь	 аппарат.
Палька	 не	 очень	 прислушивался	—	 в	 таких	 случаях	 всегда	 болтают!	 Но



затем	 слухи	 стали	 уж	 очень	 определенными	 —	 якобы	 приказ	 уже
заготовлен	 и	 даже	 согласован	 в	 инстанциях:	 Рачко	 —	 в	 Кузбасс,
Мордвинова	—	директором	Подмосковной	станции,	а	в	НИИ	на	его	место
—	Катенина.	По	этому	поводу	молодежь	как-то	загадочно	переглядывалась.
Палька	 ничего	 не	 понял,	 но	 пришел	 в	 ярость	 и	 помчался	 к	 Саше	—	 ты
слыхал?

—	 Слыхал,	 —	 ответил	 Саша,	 —	 только	 не	 будет	 этого.	 Поедем	 к
Алымову,	будешь	свидетелем.	Но,	пожалуйста,	в	разговор	не	встревай.

Алымов	встретил	их	с	подчеркнутым	радушием	и	первый	заговорил	о
намечаемых	 переменах:	 «Я	 как	 раз	 собирался	 выяснить	 вашу	 точку
зрения»,	«Я	уверен,	что	вы	поймете	мои	намерения…»	Получалось,	что	эти
перемены	—	чуть	ли	не	благодеяние,	знак	особого	доверия	—	«ключевые
позиции	 будут	 в	 ваших	 руках»,	 «само	 собою	 разумеется,	 Александр
Васильевич,	 что	 вы	 по-прежнему	 будете	 числиться	 одним	 из	 моих
заместителей	и	по	званию,	и	по	окладу…»

Саша	 слушал,	 не	 перебивая.	 Палька	 терпел,	 помня	 его	 просьбу,	 и
старался	 понять,	 чего	 хочет	 Алымов.	 Показать	 свою	 власть?	 Убрать
подальше	человека	более	умного	и	знающего,	чем	он,	то	есть	возможного
соперника?..

Когда	Алымов	выговорился,	Саша	сказал	негромко	и	очень	спокойно:
—	Вы	хотите	отправить	Григория	Тарасовича	в	Кузбасс.	Но	там	и	свой

неплохой	коллектив	 создается.	А	 вам	без	Рачко	будет	 трудно,	Константин
Павлович.	 Он	 здесь	 с	 первого	 дня,	 все	 и	 всех	 знает,	 у	 него	 в	 руках	 все
нити…

—	Обойдусь!	—	сверкнув	глазами,	рявкнул	Алымов.	—	А	нити	будут
здесь!	Здесь!	—	И	он	стиснул	большой	костлявый	кулак.

—	 Если	 вы	 попробуете	 подменить	 аппарат	 и	 все	 взять	 на	 себя,	 вы
провалитесь,	 —	 тем	 же	 дружелюбным	 тоном	 возразил	 Саша,	 —	 а
проваливаться	вы	не	имеете	права.

Алымов	раскрыл	рот	—	и	промолчал.
—	Вот	вы	задумали	менять	руководителя	НИИ.	Ради	чего?
—	Да	что	ты,	Александр	Васильевич!	—	вскричал	Алымов.	—	Я	думал

усилить	Подмосковную!	А	 в	НИИ,	 в	 конце	 концов,	 справится	 и	Катенин,
если	им	руководить…

—	А	кто	будет	руководить	им?	—	не	удержался	Палька.
—	Я!	—	снова	рявкнул	Алымов.	—	Я!	Колокольников,	наконец…
—	Ну,	Колокольникова	мы	с	вами	знаем!
Саша	осторожно	придержал	Пальку	за	рукав.
—	Вы	энергичный	организатор,	Константин	Павлович,	но	знаний	для



руководства	научно-исследовательской	работой	у	вас	нет,	—	жестко	сказал
он,	 —	 а	 сейчас	 главное	 —	 обосновать	 и	 теоретически	 разработать
процессы	 газификации.	 Недооценка	 теории	 нам	 обойдется	 чересчур
дорого.	 Я	 на	 это	 не	 соглашусь	 и	 буду	 с	 этим	 бороться,	 —	 он	 взглянул
Алымову	в	глаза,	—	всеми	доступными	мне	средствами.

Алымов	 вскочил	 и	 начал	 мотаться	 по	 комнате,	 спотыкаясь	 о	 края
толстого	ковра.

Саша	тоже	встал,	побледнев.
—	Вы	ведь	знаете,	Константин	Павлович,	я	не	боюсь	драки.
Алымов	круто	остановился.	Лицо	его	задергалось,	в	глазах	сверкнуло

бешенство.
Палька	замер,	чувствуя,	что	есть	в	этой	схватке	двух	характеров	что-то,

чего	он	не	понимает	—	или	не	знает.
И	 вдруг	 лицо	 Алымова	 преобразилось,	 он	 всплеснул	 руками	 и

раскатисто	 засмеялся	—	 да	 что	 это,	 чуть	 не	 поссорились!	—	 он	 привлек
обоих	друзей	на	диван	и	сел	между	ними:

—	 Вот	 что,	 дорогие,	 давайте	 напрямик!	 Советуйте,	 подсказывайте,
если	чем	недовольны	—	ругайте	в	бога,	в	душу!	Мы	с	вами	главные	борцы!
Как	же	мы	можем	ссориться!

Во	 время	 последующего	 откровенного	 разговора	 Алымов	 то
вспыхивал,	то	смирял	себя,	то	злился,	то	с	громким	смехом	каялся:	виноват,
есть	такое	дело!	—	и	вдруг	бросил	многозначительные	слова:

—	Не	думай,	Павел	Кириллович,	что	я	дурак	и	не	видел,	что	тебе	не
нравилось.	Так	вот,	больше	ничто	нас	ссорить	не	будет.

Как	это	понимать?	Палька	чувствовал,	что	услышал	нечто	важное	—
не	для	себя,	для	сестры.	Но	почему	Алымов,	обращаясь	к	нему,	смотрит	на
Сашу,	говорит	как	бы	для	Саши?

Алымов	вдруг	обхватил	голову	руками,	закачался,	как	в	припадке.
—	Да,	 да,	 да,	 что	 я	 такое?	—	забормотал	он.	—	Немолодой,	 грубый,

неуравновешенный…
Он	казался	искренним	и	несчастным,	Палька	даже	пожалел	его,	а	Саша

сказал	без	всякой	мягкости:
—	Вот	 и	 хорошо.	 Что	ж,	 Константин	Павлович,	 давайте	 подумаем	 о

координации	научных	и	опытных	работ…
В	 последующие	 дни	 Алымов	 был	 сговорчив	 и	 прост,	 как	 раньше.

Разговоров	о	переменах	больше	не	было.
Палька	 уже	 готовился	 уезжать,	 когда	 стало	 известно,	 что	 Алымов

решил	 воспользоваться	 присутствием	 в	Москве	 руководителей	 станций	 и
устроить	дружеский	банкет:	отпраздновать	победу	и	развитие	дела	—	такая



была	мотивировка.
Накануне	 банкета	 Лидия	 Осиповна	 шепотом	 попросила	 внести

пятьдесят	рублей	на	банкет.	Палька	чертыхнулся,	но	внес.
—	 Ивана	 Михайловича	 телеграммой	 вызвали,	 —	 шепнула	 Лидия

Осиповна	и	пошла	дальше	—	собирать	деньги.
Вызвали	—	ради	банкета?	И	все	же	было	приятно,	что	Липатушка	не

забыт.
Банкет	 состоялся	 в	 особом	 зале	 гостиницы.	 Официанты	 сновали

вокруг	 заставленных	 закусками	 и	 бутылками	 столов;	 в	 своих	 черных
костюмах	 и	 галстуках	 бабочкой	 они	 выглядели	 весьма	 торжественно	 —
графы	среди	простецких	гостей.	Им	под	стать	была,	пожалуй,	только	Люда
Катенина	—	в	очень	открытом	шелестящем	платье	до	полу,	вызывающая	и
возбужденная.	 Она	 сидела	 рядом	 с	 Алымовым	 и	 держалась	 хозяйкой
банкета.	Когда	она	чокалась	с	Алымовым,	как-то	особенно	улыбаясь	ему,	а
он	скашивал	глаза	на	ее	открытые	плечи	и	грудь,	Пальке	делалось	стыдно	и
жарко.

—	Что	сие	значит?	—	спросил	быстро	захмелевший	Липатов.
—	Не	знаю.	—	Палька	с	болью	вспомнил,	как	волновалась	Катерина	за

Алымова:	«Он	же	сумасшедший,	себя	не	пожалеет!»	—	и	как	она	впервые
сказала	об	Алымове:	«Костя»…

—	По-моему,	рассказывать	об	этом	не	стоит.
—	Не	стоит,	—	неуверенно	согласился	Палька.
Тостов	было	много	—	за	победу	и	за	того,	кто	дал	нам	эту	победу.	За

развитие	 подземной	 газификации.	 За	 энтузиастов.	 За	 нового	 директора.
Последний	 тост	 провозгласил	 Колокольников,	 вкрадчиво	 улыбаясь
Алымову	и	Люде	Катениной,	а	Люда,	привстав,	заглянула	в	глаза	Алымову
и	что-то	сказала.	Алымов	радостно	вспыхнул	и,	усаживая,	обнял	ее	голые
плечи.

Вадецкий,	хихикая,	рассказывал	соседям	по	столу,	как	однажды	перед
мировой	 войной	 по	 случайному	 стечению	обстоятельств	 попал	 в	 этом	же
зале	на	купеческий	банкет	и	как	резвились	купчики,	—	он	как	будто	и	не
намекал	ни	на	что,	но	слушатели	хохотали,	косясь	на	Алымова.

—	Братцы,	давайте	смоемся,	а?	—	с	тоской	предложил	Саша.
Но	в	это	время	Алымов	поднял	бокал	за	авторов	метода	газификации,

сказал	о	каждом	сердечные	слова	и	пошел	чокаться	и	целоваться	с	ними.
Палька	 встать-то	 встал,	 а	 сесть	 уже	 не	 мог,	 его	 повело	 куда-то	 в

сторону.	 Опьянение	 навалилось	 сразу.	 Потом	 он	 смутно	 припоминал,	 что
бродил	 по	 залу,	 с	 кем-то	 целовался,	 с	 кем-то	 спорил,	 пытался	 полить
шампанским	 пальму	 и	 допытывался	 у	 официантов,	 так	 ли	 гуляли



купчики…
Последнее,	 что	 он	 видел	 перед	 тем,	 как	 его	 увезли	 домой,	 была

странная	сцена	у	вешалки.	Катенин	вырывал	у	дочери	шубку	и	выкрикивал
сдавленным	голосом:

—	Прошу	тебя,	Люда!	Заклинаю	тебя,	Люда!
Жена	Катенина	перехватывала	его	руки	и	шептала:
—	Всеволод,	не	здесь,	Всеволод,	на	тебя	смотрят…
А	он	все	тянул	к	себе	шубку	и	выкрикивал	свою	мольбу.
Хорошенькое	лицо	Люды	было	искажено	досадой.	Потом	оно	исчезло,

и	 шубка	 исчезла,	 а	 возле	 вешалки	 одиноко	 стоял	 Катенин	 и	 всхлипывал,
зажимая	рот	полосатым	шарфом.

Остаток	ночи	Катенин	просидел	у	себя	в	прихожей.
—	 Оставь	 меня,	 Катя,	 —	 говорил	 он,	 когда	 жена,	 кутаясь	 в	 халат,

выходила	к	нему.	—	Если	можешь	спать,	спи.
Она	 ложилась	 и	 снова	 вставала	—	 такое	 невозможно	 было	 терпеть:

сидит,	как	пришел,	в	пальто,	шарф	свешивается	на	пол,	шапка	в	руках.
—	Сева,	это	же	бессмысленно	—	ждать.	Неужели	ты	думаешь,	что	она

среди	ночи	придет	домой?	Где	бы	она	ни	была…
—	Оставь	меня,	Катя.
Она	вздыхала	и	ложилась	в	постель,	задремывала	и	снова	вскакивала.
—	Всеволод,	уже	светает.
Да,	светало.
С	улицы	глухо	доносились	звуки	начинающегося	движения.
Где-то	 хлопнула	 дверь,	 застучали	 каблучки…	 Люда?!	 Нет.	 Кто-то,

пристукивая	каблучками,	сбегает	по	лестнице.
Он	 уже	не	ждал	Люду.	Да	 он	 с	 самого	 начала	 не	ждал	 ее.	Он	 сидел,

отупев	 от	 горя,	 и	 думал	 о	 ней	 и	 о	 себе,	 о	 крахе	 всего,	 что	 ему	 было
дорого…	Его	коробило,	 когда	он	вспоминал,	 как	Алымов	пьяно	бормотал
ему	в	ухо:

—	 Держитесь	 за	 меня,	 Всеволод	 Сергеевич,	 я	 вас	 в	 большие	 люди
выведу!

Он	и	 тогда	 не	 хотел	 доверять	 этому	 человеку,	 которому,	 было	 время,
так	слепо	подчинялся…

Он	много	пил	на	этом	дурацком	банкете,	но	хмель	давно	выветрился.
Никогда	 еще	 не	 судил	 он	 так	 трезво,	 как	 сегодня,	 и	 никогда	 не	 понимал
свою	дочь	так	ясно.

Они	 приехали	 неожиданно	 —	 Люда	 и	 ее	 муж.	 Полк	 Анатолия
Викторовича	 переводили	 из-под	Харькова	 в	 пограничную	 область,	 майор



привез	Люду	пожить	у	родителей,	пока	он	все	устроит	на	новом	месте.
—	Когда	мы	с	мамой	ехали	в	Донбасс,	—	сказал	Катенин,	—	мы	даже

не	знали,	где	остановимся.	Вместе	приехали	и	вместе	все	наладили.
—	Это	было	так	весело!	—	сказала	Екатерина	Павловна.	—	Помнишь

того	старичка,	как	он	боялся,	что	от	моей	спиртовки	загорится	дом?..
Они	 улыбались	 милым	 воспоминаниям	 своей	 юности,	 а	 Люда

покраснела	пятнами:
—	Вы	забываете,	что	я	пианистка!	Не	ты	ли	требовал,	папа,	чтобы	я	ни

на	один	день	не	прекращала	заниматься?!
—	 Конечно,	 с	 инструментом	 сразу	 не	 устроишь,	—	 виновато	 сказал

Анатолий	 Викторович,	 —	 но	 меня	 заверили,	 что	 для	 клуба	 привезут
пианино…

—	Пиа-ни-но?!	Мне	нужен	концертный	рояль,	а	по	пианино,	я	не	тапер
для	вашего	клуба!

Катенин	 никогда	 не	 видел	 дочь	 такой	 раздраженной,	 он	 старался
смягчить	 и	 загладить	 ее	 резкость,	 ему	 было	 стыдно	 перед	 майором.	 Но
тогда	он	еще	обманывал	самого	себя:	музыка	для	нее	—	главное.	Вскоре	он
сумел	выяснить,	что	она	давно	не	работает	по-настоящему.

Накануне	 отъезда	 Анатолия	 Викторовича	 зашел	 разговор	 о
сгущающейся	предвоенной	обстановке.

—	 Вы	 считаете	 возможным,	 что,	 несмотря	 на	 договор,	 придется
воевать?

Майор	был	серьезен	и	задумчив.
—	Трудно	сказать.	Но	поскольку	Гитлер	открыто	заявляет,	что	его	цель

—	 уничтожение	 коммунизма…	 думаю,	 воевать	 придется.	 Договор	 —
только	отсрочка.

—	Вот	видишь,	Толя,	что	может	быть,	—	раздался	голосок	Люды,	—	а
хочешь	везти	меня	на	границу!	Я	просто	боюсь!..

—	Люда,	что	ты	говоришь!
Это	 воскликнула	 мать.	 Катя,	 всегда	 готовая	 следовать	 за	 мужем

повсюду,	куда	бы	его	ни	забросила	судьба.
Анатолий	Викторович	внимательно	смотрел	на	Люду.	Ни	виноватости,

ни	 робости	 в	 нем	 уже	 не	 чувствовалось.	 Но	 голос	 звучал	 по-прежнему
мягко:

—	Знаешь,	детка,	если	начнется	война,	все	привычные	представления
отступят	и	жить	придется	по	другим	меркам.	А	война	страшна	для	всех	—
и	для	военных	тоже.

—	Ну,	это	ваша	профессия,	—	сказала	Люда.
Он	грустно	усмехнулся:



—	Профессия?	Вряд	ли	в	такой	войне	обойдется	профессиональными
военными.	Под	угрозу	будет	поставлено	все.	Все.	И	коснется	она	—	всех.

—	Но	будет	же	тыл?	—	возразила	Люда.
Катенин	 терпел	 вплоть	 до	 отъезда	 Анатолия	 Викторовича.	 Гнев

прорвался	на	следующий	день,	когда	Люда	начала	прочно	располагаться	в
родительской	квартире.

—	Папочка,	я	узнала,	можно	взять	рояль	напрокат.
—	Не	стоит,	—	жестко	 сказал	Всеволод	Сергеевич,	—	ты	ведь	 скоро

уедешь.
—	Не	думаешь	ли	ты,	что	я	себя	закопаю	на	этой	границе?
—	Думаю,	что	поедешь	к	мужу.
Она	плакала	и	кричала	с	неприкрытой	злостью:
—	С	какой	стати?	Почему	я	должна	жертвовать	собой?	Жить	в	каком-

то	 захолустном	 гарнизоне!	 Я	 не	 привыкла,	 мне	 неудобно!	 Если	 он	 хочет
жить	со	мной,	пусть	готовится	к	академии,	переводится	в	Москву!	У	меня
своя	жизнь!..

—	Ты	поедешь!	—	гаркнул	Катенин	так,	как	он	и	не	умел	никогда.	—
Ты	поедешь,	иначе	ты	мне	не	дочь!

У	Люды	случались	мгновенные	переходы	от	злости	к	улыбке.
—	Папка,	ты	просто	влюблен	в	моего	Толю!	Мужская	солидарность!	А

еще	 сердился,	 когда	 я	 вышла	 замуж!	 Конечно,	 я	 поеду,	 но	 хоть	 немного
погулять	в	Москве	можно?..

Он	 был	 наивен	 и	 глуп,	 ничего	 не	 понял	 даже	 тогда,	 когда	 Люда
забежала	 поздравить	 Алымова	 с	 назначением.	 Алымов	 был	 польщен	 и
проводил	 Люду	 домой.	 Катенину	 было	 приятно	 такое	 внимание.	 Он
обрадовался,	 когда	 Алымов	 заговорил	 с	 ним	 о	 возможном	 назначении
директором	НИИ…

Однажды	вечером	Люда	со	смехом	рассказала:
—	 Представьте,	 я	 сегодня	 выступала	 авторитетным	 советчиком	 при

выборе	 новой	 квартиры!	 Алымов	 просил	 меня	 помочь,	 ему	 дали	 четыре
адреса	на	выбор.	Это	было	так	забавно!	Он	ничего	в	этом	не	понимает,	он
мне	 сказал:	 выбирайте	 так,	 как	 выбирали	 бы	 для	 себя.	 И	 уж	 я
развернулась!	 —	 Она	 изобразила,	 как	 она	 там	 разворачивалась:	 —
Константин	 Павлович,	 здесь	 нехороший	 вид	 из	 окон,	 одни	 трубы!	 А	 тут
прелестно,	 в	 этой	 нише	 можно	 поставить	 кровать,	 здесь	 поместится
рояль…

—	Зачем	ему	рояль?
—	Конечно,	незачем,	хотя	он	обожает	музыку.	Но	ведь	я	выбирала	как

будто	для	себя.	Это	была	очень	веселая	игра!



В	другой	раз	она	вытащила	Алымова	на	концерт.	Они	были	вчетвером.
Екатерина	Павловна	первая	заметила,	что	Люда	напропалую	кокетничает	с
Алымовым	и	всячески	льстит	ему…

—	 А	 конечно!	 —	 со	 смехом	 призналась	 Люда.	 —	 Люблю	 задурять
головы!	 А	 он	 самолюбив	 и	 честолюбив,	 он	 прямо	 мурлыкает,	 когда	 им
восхищаешься.	 Но	 знаешь,	 мама,	 он	 —	 настоящий	 мужчина,	 он	 далеко
пойдет!

Ночью	 родители	 решили	 ускорить	 ее	 отъезд	 к	 мужу.	 Когда	 они
заговорили	об	этом,	Люда	загадочно	улыбнулась:

—	Мой	 супруг	 еще	 не	 приготовил	 для	 меня	 дворца.	 С	 роялем	 пока
ничего	не	выходит.	Неужели	вы	хотите	меня	выгнать	раньше,	чем	призовет
супруг?

Она	старательно	ухаживала	 за	отцом.	Катенин	таял	оттого,	 что	Люда
делает	 ему	 бутерброды	 и	 подает	 домашние	 туфли.	 А	 она	 просто
выгадывала	время,	чтобы	поступить	по-своему.

И	вот	она	сделала	решительный,	точно	рассчитанный	шаг.
Утренний	 свет	 просочился	 в	 переднюю.	 Катя	 уже	 готовила	 завтрак,

запах	кофе	распространился	по	квартире.
Катенин	 скинул	 пальто	 и	 шарф,	 пошел	 в	 ванную,	 долго	 освежался

холодной	водой,	потом	встал	на	пороге	кухни.
—	 Катя,	 у	 этого	 подлеца	 есть	 жена	 и	 сын.	 Кроме	 того,	 к	 нему

приезжала	 из	 Донецка	 другая…	 жена.	 Я	 ее	 видел.	 Совсем	 молодая.	 Я
сейчас	пойду	и	скажу	ему,	что	он	—	подлец.

—	Выпей	кофе,	—	сказала	Катя	и	сняла	с	конфорки	кофейник.	—	Я	не
буду	 тебя	 удерживать,	 Сева…	 но	 мужчины	 редко	 могут	 устоять,	 если
женщина	сама…

—	Вешается	на	шею?	—	грубо	докончил	Катенин.	—	Но	ей	двадцать,	а
ему	сорок,	и	надо	быть	мерзавцем…

—	 Скажи	 ему,	 если	 считаешь	 нужным.	 Но	 ты	 знаешь,	 чем	 это	 тебе
грозит?

—	Знаю.
—	Может,	лучше	пойти	мне?	Я	мать…
—	Я	не	буду	прятаться	ни	за	чью	спину,	когда	речь	идет	о	чести	моей

дочери!
Он	устремился	в	Углегаз,	всю	дорогу	подогреваясь	повторением	своих

доводов	и	упреков.
У	 входа	 стояла	 длинная	 черная	машина	—	ЗИС-101.	Машина	нового

директора.	 Положив	 локоток	 на	 спущенное	 стекло,	 в	 ней	 сидела	 Люда,
беспечно	выглядывая	из	пушистого	воротника	шубки.



—	Папунька!	—	окликнула	она	Катенина.	—	С	добрым	утром!
Ее	 глаза	 смеялись	 и	 предупреждали	 —	 так	 и	 будет,	 не	 вздумай

вмешиваться.
—	 Что	 ты	 здесь	 делаешь?	 —	 угрюмо	 спросил	 Катенин,	 досадуя	 на

присутствие	шофера.
—	Жду	Константина	Павловича,	он	был	так	мил,	что	заехал	за	мной	и

просил	помочь	ему	выбрать	мебель.
Заехал	за	нею	—	куда?	Или	это	говорится	для	шофера?
—	A-а,	Всеволод	Сергеевич!	Доброе	утро,	дорогой!
Алымов	приветствовал	его	как	ни	в	чем	не	бывало.
—	Очень	хорошо,	что	я	вас	встретил.	Надеюсь,	вы	не	волновались?	Я

проводил	Людмилу	Всеволодовну…
—	Он	 завез	 меня	 к	 подруге,	—	 вставила	 Люда,	 нагло	 глядя	 на	 отца

смеющимися	глазами.
Алымов	взялся	за	ручку	дверцы.
—	 Очень	 хорошо,	 что	 я	 вас	 встретил,	 —	 повторил	 он.	 —	 Зайдите

сейчас	 же	 к	 Колокольникову,	 мы	 вам	 даем	 очень	 срочное,	 очень
ответственное	поручение.

Это	 был	 приказ	 начальника,	 на	 него	 полагалось	 ответить:	 слушаюсь.
Катенин	 промолчал,	 мучительно	 собирая	 силы	 для	 того,	 чтобы	 как-то
достойно	прервать	унизительную	для	него	сцену.

—	 Я	 на	 вас	 рассчитываю,	 не	 теряйте	 время,	 —	 сказал	 Алымов	 и
пригнулся,	влезая	в	машину.

Машина	плавно	взяла	с	места	и	умчалась.
—	 Как	 спалось,	 Всеволод	 Сергеевич?	 —	 приветствовал	 его

Колокольников.	—	Голова	не	болит	после	вчерашнего?
—	Алымов	сказал	мне…
—	Ах,	вы	уже	видели	его?!	—	Он	невольно	покосился	на	окно,	окно

выходило	в	переулок,	туда,	где	только	что	стояла	длинная	машина.	Можно
было	 поручиться,	 что	 Колокольников	 с	 удовольствием	 наблюдал	 всю
сцену.	—	Так	 вот,	 дорогой	Всеволод	Сергеевич,	 вам	 придется	 сегодня	же
выехать	 в	 Сибирь.	 В	 связи	 с	 намечаемой	 промышленной	 станцией	 надо
квалифицированным	оком	осмотреть	место	и	договориться	с	угольщиками.
Билет	вам	уже	заказан,	в	бухгалтерии	подготовлены	деньги.	Самое	главное,
на	что	вам	следует	обратить	внимание…

Колокольников	говорил	безостановочно,	давая	Катенину	справиться	с
собой.	Похоже,	он	был	преисполнен	сочувствия…

Одна	фраза	вертелась	в	мозгу	Катенина:	«Никуда	не	поеду,	прежде	чем
не	выясню!..»	Он	так	и	не	произнес	ее.	Чувствуя	себя	глубоко	несчастным,



записал	главные	пункты	поручения	и	выслушал	напутственные	пожелания
Колокольникова…

Затем	он	получил	у	Лидии	Осиповны	командировочные	документы,	а	в
бухгалтерии	 —	 деньги	 и	 билет	 в	 мягкий	 вагон.	 Даже	 отметил	 не	 без
удовольствия	—	мягкий.	При	Олесове	ему	оплачивали	только	жесткий.

Все	 были	 предупредительны,	 как	 никогда.	Уже	 знают?	И	жалеют?	А
кое-кто,	быть	может,	и	завидует?..

—	Счастливого	пути,	Всеволод	Сергеевич!
—	Удачной	поездки,	Всеволод	Сергеевич!
Презирая	 себя,	 он	 пожимал	 чьи-то	 руки,	 кого-то	 благодарил,	 кому-то

улыбался	—	и	торопился	уйти,	чтобы	никого	не	видеть	и	чтобы	его	никто
не	видел.

Катерина	 стеклила	 окна	 —	 высоченные	 и	 широченные,	 прямо-таки
необъятные	 окна	 будущей	 компрессорной.	 Ей	 нравилось	 тонкое
позванивание	 стекол,	 вязкая	 податливость	 замазки,	 и	 сама	 себе	 она
нравилась,	 когда	 стояла	 на	 стремянке,	 ловкая	 и	 умелая,	 в	 комбинезоне,
облегавшем	ее	похудевшую,	снова	будто	девичью	фигуру.

Ей	нравился	ее	будущий	цех	—	весь	сквозной,	пронизанный	светом,	ее
веселили	 ящики	 с	 оборудованием	 —	 они	 ежедневно	 прибывают	 и	 ждут
своего	часа	под	брезентом.	Скоро	начнется	монтаж,	и	Катерина	перейдет	в
бригаду	 монтажников,	 и	 сама	 будет	 участвовать	 в	 установке	 и	 наладке
своего	 нового,	 гораздо	 более	 совершенного	 компрессора,	 и	 будет	 учиться
вечерами	на	курсах:	ведь	на	этих	машинах	много	новой	автоматики…

Ночью	ныли	плечи	и	руки,	потому	что	весь	день	приходилось	работать
вытянутыми	или	поднятыми	руками,	но	спалось	крепко.	Оттого	ли,	что	уже
пахло	 весной,	 или	 оттого,	 что	 время	 брало	 свое	 и	 появилась	 в	 жизни
перспектива,	—	 горькие	 мысли	 приходили	 реже	 и	 не	 удерживались,	 а	 за
работой,	 на	 стремянке,	 хотелось	 петь.	 Когда	 она	 пела,	 все,	 кто	 был
поблизости,	слушали	и	смотрели	на	нее	—	и	это	веселило.

Однажды	 целое	 утро	 не	 работали:	 не	 было	 стекла.	 Когда	 грузовик
наконец	прибыл,	вся	бригада	побежала	выгружать.

Осторожно	принимая	тяжелый	ящик	со	стеклом,	Катерина	увидела	—
к	 управлению	 подкатила	 знакомая	 «эмка»,	 которой	 когда-то	 пользовался
Алымов,	 бывая	 в	 Донецке.	 Из	 машины	 вылез	 начальник	 шахты,	 а	 за
ним…	—	Катерина	чуть	не	выронила	ящик,	—	Алымов!..

Удержав	 ящик,	 Катерина	 стояла	 и	 смотрела	 на	 Алымова.	 Он	 стал
неуловимо	 другим.	 Спокойней?	 Удовлетворенней?	 Что-то	 солидное
появилось	 в	 его	 движениях,	 в	 том,	 как	 он	 выпрямился	 и	 переложил	 из



одной	 руки	 в	 другую	 портфель,	 как	 скользнул	 взглядом	 по	 рабочим,
выгружающим	ящики,	и,	не	заметив	Катерину,	зашагал	впереди	начальника
шахты	в	управление.

—	Чего	стоишь?	Пошли!
Осторожно	 ступая,	 Катерина	 отнесла	 ящик	 в	 цех	 и	 вернулась	 за

следующим.	 «Эмка»	 все	 еще	 стояла,	 а	 возле	 «эмки»	 прогуливалась
женщина	 в	 пушистой	 шубке	 и	 такой	 же	 пушистой	 шапочке.	 Она	 с
любопытством	 поглядывала	 кругом	 и,	 пригибаясь	 к	 окну,	 о	 чем-то
спрашивала	шофера.

И	вдруг	Катерина	узнала	ее.
Уронив	 руки	 и	 забывая	 принять	 очередной	 ящик,	 она	 стояла	 и

смотрела	на	Люду	Катенину…	Может	ли	это	быть?..	Обозналась	я?..	Или	—
та	самая?..

—	Замечталась,	Катерина?	Давай	бери!
Ящик	за	ящиком.
Ящик	за	ящиком.
«Эмка»	 все	 еще	 стояла.	 И	 женщина	 в	 шубке	 прогуливалась	 взад-

вперед,	бережно	ступая	по	глинистой	земле	своими	блестящими	ботами.
—	Все!	Перекур!
Катерина	 не	 села	 отдыхать,	 она	 взобралась	 на	 стремянку,	 будто

подготавливая	рабочее	место.
Она	 видела,	 как	 вышел	 Алымов	 —	 начальник	 шахты	 провожал

московского	гостя	до	машины.
Алымов	 подсадил	 женщину	 в	 шубке	 под	 локоть	 и	 сам,	 согнувшись

пополам,	влез	за	нею	в	машину.
В	ту	самую	машину,	где	он	бормотал	когда-то:	судьба,	рок,	вы	должны

быть	со	мной	ныне,	присно	и	во	веки	веков…	Вы	меня	потрясли,	Катерина,
я	буду	таким,	каким	вы	хотите,	чтобы	я	был…

А	потом:	хватит	воспитывать,	надоело.
А	потом	—	скользнул	взглядом	и	не	узнал.
Что	он	нашептывал	вот	этой,	в	шубке?
Она	кое-как	доработала	до	конца	смены.	Ругала	себя,	а	слезы	душили.

Шла	домой	поселковыми	улочками	и	в	каждом	встречном	взгляде	читала:	а
твой-то	долговязый	приехал	с	новой	зазнобой,	о	тебе	и	думать	забыл!

У	калитки	ее	дома	стояла	та	самая	«эмка».
Он?!
За	соседними	заборами	и	калитками	торчали	любопытные.
Вскинув	 голову,	 Катерина	 медленно	 подошла	 к	 «эмке»	 и

поздоровалась	с	шофером	—	тем	же	самым…



—	За	сапогами	прислали,	—	сказал	шофер,	с	любопытством	глядя	на
Катерину.	—	К	вашей	мамаше.

Невероятных	усилий	стоило	Катерине	ответить:
—	Давно	пора,	сейчас	найду	их,	там	и	другие	вещи	остались.
Пожалел	сапоги	и	пригнал	за	ними	шофера…	Как	просто!
Мать	трясущимися	руками	собирала	алымовские	вещи.
Светланка	была	тут	же,	хватала	то	мыльницу,	то	бритву.
—	Оставь,	Светочка,	порежешься,	—	сказала	Катерина	и	толково,	одну

к	 одной,	 сложила	 и	 упаковала	 вещи	 Алымова.	 Подумала	—	 и	 всунула	 в
пакет	брошку,	подаренную	им	в	Москве.

Отстранив	мать,	сама	вышла	за	калитку:
—	Вот,	передайте	Константину	Павловичу.
Шоферу,	видимо,	до	смерти	хотелось	что-нибудь	разузнать.
—	Чего	ж	сами	не	повидаетесь?
—	А	зачем?	—	улыбнулась	Катерина.	—	Мы	теперь	комнату	не	сдаем,

самим	тесно.	Да	и	Константину	Павловичу	в	гостинице	удобней.
Она	 пошла	 к	 дому,	 спиной	 чувствуя	 любопытные	 взгляды	 и	 не

позволяя	себе	ни	заторопиться,	ни	опустить	голову.
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В	начале	весны	приехал	Степа	Сверчков.
Жалость	 прямо-таки	 пронзила	 Пальку,	 когда	 он	 увидел,	 как	 Степа

шагает	 по	 двору,	 для	 верности	 опираясь	 на	 палку,	 когда	 он	 увидел	 лицо
Степы	—	в	тонких	рубцах	и	розовых	пятнах	от	ожогов.	Он	уже	знал,	что	у
Степы	осталось	десять	процентов	зрения,	что	есть	надежда	на	улучшение,
хотя	возможны	и	осложнения.	Он	со	страхом	взглянул	в	эти	глаза,	но	они
были	 совсем	 прежние,	 веселые	 и	 добрые	 Степины	 глаза,	 которые	 слегка
посуровели	 и	 насторожились	 при	 виде	Павла	 Светова,	—	 но	 тут	 болезнь
была	ни	при	чем.

Клаша	появилась	на	станции	в	конце	рабочего	дня.	Палька	не	вышел	к
ней,	он	смотрел	из	окна,	как	они	шагают	под	ручку	и	как	Степа,	дурачась	от
избытка	 хорошего	 настроения,	 крутит	 и	 подкидывает	 свою	 суковатую
палку.

Павел	 позвонил	 в	 Москву,	 дал	 наконец	 согласие	 перейти	 главным
инженером	 на	 Подмосковную	 станцию	 и	 рекомендовал	 на	 свое	 место
Сверчкова.

На	следующий	день	он	начал	сдавать	дела,	вернее	—	знакомить	Степу



с	новшествами,	появившимися	в	его	отсутствие,	и	с	результатами	опытов.
Во	 время	 этой	 совместной	 работы	 чувство	 жалости	 проходило	—	 Степа
был	дотошно	внимателен	и	рвался	к	работе	 с	жадностью	человека,	много
месяцев	томившегося	по	больницам.

—	 Я	 бы	 там	 пропал	 с	 тоски,	 если	 бы	 не	 море,	—	 сказал	 Степа.	—
Знаешь,	Павел,	когда	в	душе	какая-либо	муть,	нужно	море.	Возле	него	все	в
ясность	приходит…

Я	 еще	 не	 мог	 смотреть,	 только	 слушал,	 слушал…	Море	—	 великий
философ!	—	дурашливо	закончил	он	и	вернулся	к	делам.

Клаша	приезжала	почти	ежедневно.
Она	вела	себя	по-дружески	просто	и	ласково,	казалось	—	всей	душой

обращена	к	Степе,	ни	на	кого	другого	и	не	смотрит,	на	Пальку	—	меньше
чем	на	кого	бы	то	ни	было:	здравствуй-прощай	—	и	все.	А	Степа	был	с	нею
раздражителен,	порою	даже	резок.	Пальку	передергивало,	когда	он	слышал,
как	Степа	 грубит	Клаше.	Почему	 она	 позволяет?..	 Если	 бы	 ей	 захотелось
порвать	с	ним	—	он	дает	ей	десятки	поводов.	Значит,	не	хочет?..

Сверчковы	 затеяли	 ремонт	 в	 своем	 домике,	 заново	 оклеили	 лучшую
комнату	 и	 купили	 в	 городском	 универмаге	 платяной	 шкаф	 с	 зеркальной
дверцей.	Когда	шкаф	проплыл	в	кузове	 грузовика	по	улицам	поселка,	изо
всех	окон,	ото	всех	калиток	смотрели	вслед.

—	Никак	Сверчковы	сына	женят?
—	Из	города	деваха,	но,	кажется,	ничего.
—	Дай-то	бог,	парень	золотой.
—	За	такого	кто	ни	выйди	—	не	прогадает.
До	 Пальки	 доходили	 и	 эти	 разговоры,	 и	 перестуки	 молотка	 в	 доме

Сверчковых,	 и	 даже	 запах	 масляной	 краски,	 которой	 старуха	 Сверчкова
красила	двери	и	окна,	—	Сверчковы	жили	за	два	дома	от	Световых.

Только	товарищи	на	станции	избегали	говорить	о	возможной	свадьбе,
и	сам	Степа	не	сказал	ни	слова.	Когда	старый	и	новый	главные	инженеры
занимались	 сдачей-приемкой	 дел,	 мимо	 них	 ходили	 пугливо,	 будто	 сидят
вдвоем	не	давние	приятели	и	сотрудники,	а	двое	опасно	больных.

Говорили	 они	 только	 о	 деле,	 но	 иногда	 Палька	 ловил	 на	 себе	 очень
внимательный	взгляд.	Может	быть,	оттого,	что	зрение	ослабело,	 глаза	так
напряженно-пристальны?	 Теперь	 Палька	 видел,	 что	 они	 совсем	 не
прежние,	 не	 открытые	 навстречу	 тебе,	 а	 что-то	 затаившие	 или	 чего-то
ждущие.	 И	 сам	 Степа	 не	 был	 уже	 прежним	 добродушно-покладистым
хлопцем.	Что	 он	 там	понял,	 слушая	море,	—	кто	 знает!	Что	 бы	ни	 было,
рядом	со	Степой	жалость	казалась	нелепой…	а	без	жалости	к	нему	Пальке
нечем	было	держаться	самому.



История	с	Леней	Гармашом	показала	ему	Степу	с	новой,	неизвестной
стороны.

У	 Липатова	 как	 раз	 собрались	 инженеры	 опытной	 станции,	 когда
позвонил	Сонин.	После	первых	его	слов	Липатов	шутливо	округлил	глаза	и
знаком	 показал	 товарищам,	 что	 происходит	 весьма	 интересное.	 Голос
Сонина	рокотал	в	трубке	на	предельно	убедительных	нотах.

—	Значит,	институт	рекомендует	нам	товарища	Гармаша?!	—	нарочно
повторил	 Липатов	 и	 подмигнул.	 —	 А	 почему	 Гармаш	 не	 приходит
наниматься	сам?

Все	 слушали,	 как	 снова	 зарокотал	 голос	 Сонина,	 можно	 было
разобрать	 и	 обрывки	 фраз:	 «он	 ведь	 один	 из	 авторов	 проекта…»,	 «пора
помириться…»,	«он	специализируется	на	ваших	проблемах…».

—	 Валерий	 Семенович,	 все	 это	 так,	 но	 почему	 он	 не	 приходит
мириться	сам?	Или	вы	соломку	подстилаете,	чтоб	дите	не	ушиблось?

Снова	пророкотал	голос	Сонина.
—	Даже	главным	инженером?	Вот	так,	сразу?	И	опять-таки,	Валерий

Семенович,	пусть	приезжает	сам.	Такая	у	меня	привычка	—	когда	нанимаю
работника,	люблю	ему	в	глаза	заглянуть.

—	 Симптом	 показательный!	 —	 презрительно	 бросил	 Палька.	 —
Беглецы	возвращаются,	почуяв	успех!

Липатов	расхохотался:
—	 Ах,	 хорош!	 Нашкодил,	 а	 теперь	 скулит	 и	 хвостом	 виляет.	 Что,

ребята,	шуганем	его	—	или	как?
Леня	 Коротких	 считал,	 что	 нужно	 «все	 высказать	 и	 послать	 к

дьяволу!».	Видно,	нелегко	дался	ему	разрыв	с	закадычным	другом.	Палька
гадливо	 морщился:	 Гармашу	 на	 станции	 делать	 нечего,	 надо	 было	 сразу
сказать,	что	главный	инженер	уже	назначен!

И	вот	тут	заговорил	Сверчков:
—	А	по-моему,	мы	не	частная	артель,	а	новая	отрасль	государственной

промышленности.	 Если	 работник	 подходит	 по	 деловым	 качествам,	 а
Гармаш	—	человек	 талантливый,	—	мало	 ли	 что	нам	не	нравится!	Будем
его	 обламывать	—	 но	 на	 работе,	 в	 коллективе.	 Я	 бы	 его	 взял	 руководить
научно-исследовательским	 отделом,	 поскольку	 это	 мое	 место
освобождается.

—	Степа,	ты	прямо	Спиноза!	—	воскликнул	Липатов.
А	Палька	подумал:	так	решил	бы	и	Саша.	Я	не	знал,	что	Степа	может

быть	таким…	И	тотчас	мелькнула	догадка:	а	Клаша	знала.	Клаша	знает,	что
он	такой	—	умный,	добрый,	широко	мыслящий.	И	ценит	это.	И	—	любит?

—	Дайте	 мне	 договориться	 с	 ним,	—	 сказал	 Степа.	—	НИИ	—	 моя



компетенция.
Липатов,	глянул	на	него	хитрущим	глазом:
—	Раз	компетенция	—	пусть	будет	так.
Когда	 приехал	 Гармаш,	 все	 были	 в	 сборе.	 В	 полном	 молчании	 Леня

признавался	в	том,	что	струсил	и	отступил,	долго	мучился,	а	теперь	хочет
исправить…	 что	 давно	 понял,	 как	 ему	 дорого	 дело	 подземной
газификации…

Он	возмужал	и	посолиднел	за	последние	годы,	Ленечка	Длинный!	Но
его	 миловидное	 лицо	 все	 так	 же	 вспыхивало	 девичьим	 румянцем,	 а
русалочьи	глаза	растерянно	метались.

—	Примем	к	сведению,	—	сухо	заключил	Липатов.	—	Работники	нам
нужны,	дело	растет!	То,	что	мы	можем	вам	предложить,	—	это	компетенция
главного	 инженера,	 так	 что	 я	 вмешиваться	 не	 буду.	 Степан	 Дмитриевич,
прошу!

Палька	 еще	 увидел,	 как	 у	 Лени	 передернулось	 и	 покраснело	 лицо,
потом	 уткнулся	 в	 бумаги,	 чтоб	 не	 мешать	 Степе.	 Степа	 начал	 разговор
весьма	резко:

—	Уходил	ты	от	нас,	сжигая	все	мосты.	Сжег?
—	Сжег…
—	Так	строй	их!
Леня	пробормотал:
—	Я	для	того	и	пришел.	Но	—	как?
—	 Так,	 как	 строят.	 Опора	 за	 опорой,	 ферма	 за	 фермой.	 Трудом.	 —

Степа	выждал	немного	и	заговорил	буднично:	—	Так	вот,	в	твои	функции
будет	входить…

После	 того,	 как	 Леня	 Гармаш	 заполнил	 анкету	 и	 написал	 заявление,
его	 проводили	 подчеркнуто	 дружелюбно:	 раз	 приняли	 в	 коллектив,	 на
прошлом	—	точка.

Все	уже	собрались	домой,	когда	Палька	в	окно	увидел	Клашу	—	она
стояла	во	дворе	и	разговаривала	с	комсомольцами.	И	Степа	увидел	ее.	Оба
замерли	у	вешалки,	каждый	стеснялся	опередить	другого.

—	Совсем	забыл!	Я	ж	в	Москву	хотел	позвонить!	—	И	Палька	подсел
к	телефону,	спиной	к	окну.

Степа	потоптался	на	месте,	оделся	и	быстро	вышел.
Палька	снял	руку	с	телефонной	трубки.
Липатов	вздохнул	прямо-таки	со	стоном:
—	Уж	ехал	бы	ты	скорей,	Павлуша,	раз	такое	дело…
—	Да.	Надо…	Закажи	мне	билет	на	завтрашний	ночной…
—	Это	мы	сейчас	сварганим!	А	то,	ей-богу,	уж	и	я	психовать	начал.



Утром	он	вручил	Пальке	билет.	На	скорый	московский,	отходящий	из
Донецка	 в	 19.35.	 Еще	 раньше,	 чем	 думал	Палька,	—	 обычно	 они	 ездили
ночным,	0.50.	Тогда	оставалось	бы	еще	часов	пятнадцать,	теперь	—	меньше
десяти…

И	сразу	все	окружающее	и	самый	воздух	наполнились	Клашей.	Станки
в	 механической	 мастерской	 вызванивали:	 «Вес-не-нок!	 Вес-не-нок!»	—	 а
пар	в	котельной	тихонько	шептал:	«Клаша,	Клаша…»	Все	следы	во	дворе
казались	 следами	 ее	 маленьких	 ног.	 Грузовики,	 въезжающие	 в	 ворота,
хранили	 за	 стеклами	 ее	 ускользающий	 облик.	 Телефоны	 откликались	 ее
голосом.

С	этой	минуты	—	первой	минуты	из	оставшихся…	да,	из	оставшихся
пятисот	тридцати	минут	—	он	начал	ее	терять,	терять,	терять.	Безвозвратно
терять.

—	Ну	что	ж,	Павлуша,	давай	подписывать	сдачу-приемку.
Он	 вздрогнул	 от	 осторожно-ласкового	 голоса	 Степы	 и	 понял,	 что

таким	же	 осторожно-ласковым	 голосом	 говорила	 с	 самим	Стеной	Клаша,
именно	поэтому	Степа	раздражался	и	грубил.

Они	 подошли	 к	 столу,	 где	 лежал	 акт.	 Служебная	 формальность	 не
имела	для	них	никакого	смысла	—	ни	в	их	деловой	дружбе,	где	лжи	быть	не
могло,	ни	в	личных	отношениях,	 где	все	держалось	на	недомолвках	и	где
уже	 ничто	 не	 могло	 помочь,	 кроме	 скорого	 московского,	 отходящего	 в
19.35.

Степа,	не	глядя,	подписал	акт.
Палька	тоже	подписал,	и	впервые	открыто	посмотрел	в	глаза	Степы,	и

увидел	 в	 них	 отражение	 своей	 боли	 —	 или	 какой-то	 другой,	 еще	 более
тягостной.

Он	положил	ладонь	на	руку	Степы	и	придавил	ее	к	столу.
—	Удачи	тебе,	Степка.	Теперь	увидимся	только	в	Москве,	если	какое

совещание…
—	Что	ж	ты,	и	домой	не	приедешь?
—	Теперь	мой	дом	под	Москвой.
—	Все-таки	здесь	у	тебя	мать.	Сестра.	Да	и…	все.
Палька	посмотрел	на	него	в	упор	и	сказал:
—	Нет.	Не	приеду.
Степа	вдруг	сорвался	с	места.	На	нем	лица	не	было.
—	Ты	куда?
Степа	посмотрел	на	часы,	поднося	их	почти	к	самым	глазам,	и	жалость

снова	 потрясла	Пальку,	 и	 он	 еще	 раз	 повторил	 себе:	 я	 делаю	 правильно!
Правильно!



—	 Мне	 в	 двенадцать	 к	 глазнику,	 —	 ответил	 Степа	 и	 подошел	 к
вешалке.	Он	очень	долго	надевал	пальто.	Очень	долго	расправлял	кепку.

—	Вот	что,	—	сказал	он,	уже	держась	за	дверную	ручку.	—	За	дружбу
спасибо,	а	в	жертвах	не	нуждаюсь.	То,	что	вы…	глупо!

Он	постоял,	раскачивая	дверь.
—	Вы	все	не	понимаете.	Бывает,	человек	заглянет	в	такую	черноту…	в

вечную	 черноту.	 После	 этого	 появляется…	 внутреннее	 зрение.	 Его	 не
обманешь.	И	не	нужно.

Палька	встал.	Он	готов	был	сказать:	да,	не	нужно!	Я	ее	люблю,	и	она…
Но	в	 это	 время	Степа	 вспомнил	о	 своей	палке	и	потянулся	 за	 нею,	 но	не
просто	взял	ее,	а	пошарил	в	углу,	нащупывая	ее.	И	Палька	удержал	готовые
сорваться	слова.

—	Так	что	имей	в	виду…	—	сказал	Степа	в	дверях.
Вот	он	идет	по	двору,	по	колдобинам	разбитой	грузовиками	дороги	—

медленно,	палкой	проверяя	путь.
До	поезда	осталось	четыреста	двадцать	минут.	Но	они	уже	не	нужны.

Все	 правильно.	 Теперь	 пробежать	 по	 цехам,	 со	 всеми	 попрощаться…
заехать	 домой	 и	 сунуть	 в	 чемодан	 самое	 необходимое	 на	 первое	 время…
попрощаться	с	Катериной	и	мамой,	с	Кузьменками…

Знает	ли	Клаша,	что	я	уезжаю?
Неоткуда	ей	узнать.
Может	 быть,	 позвонить	 и	 попрощаться?	 «До	 свидания,	Клаша».	Нет.

«Прощай,	 Клаша,	 я	 больше	 не	 приеду	 и	 хочу	 тебе	 сказать,	 что…»	 Что	 я
могу	ей	сказать?	Нельзя.	Не	нужно.	Уеду	—	узнает.	Погрустит	—	и	выйдет
за	Степу.

Она	так	решила	—	значит,	хочет	этого.	Она	с	детства	любила	его.	Он
золотой	парень.	Он	не	дает	жалеть	себя.	С	ним	нельзя	не	быть	счастливой,
он	золотой	парень.	Золотой	парень…

На	вокзале	собрались	все	работники	опытной	станции,	кроме	вечерней
смены.	 Последним	 прибежал	 Леня	 Коротких,	 хотя	 он	 был	 дежурным
инженером:	 оказывается,	 пришел	 Сверчков	 и	 отпустил	 его.	 А	 сам	—	 не
захотел	проводить?	Ничего.	Он	мой	друг,	и	я	его	друг,	так	и	будет,	проводил
или	нет,	неважно.

Подкатил	поезд	—	он	стоял	тут	двенадцать	минут.	Начали	прощаться.
Заплакала	Марья	Федотовна,	стыдливо	отворачивая	лицо.
Невыносимо	острил	Липатушка.
Катерина	обняла	брата,	шепнула:
—	Ты	все-таки	пиши	хоть	изредка.
Жалкое,	потерянное	выражение	мелькнуло	на	ее	лице.	Одна	остается



сестренка!	Он	растроганно	поцеловал	Катерину	—	и	через	ее	плечо	увидел
Клашу.

Клаша	бежала	вдоль	вагонов,	прорезаясь	сквозь	толпы	провожающих.
Платок	отлетел	назад,	волосы	отлетели	назад…

Она	 с	 разбегу	 остановилась	 перед	 ним,	 быстро	 и	 громко	 дыша.
Бежала,	а	в	лице	—	ни	кровинки.

—	Я	только	сейчас	узнала!	—	Она	не	 замечала	никого,	кроме	одного
человека,	 уезжающего	 через	 несколько	 минут.	 —	 Я	 не	 думала,	 что	 уже
сегодня.	 Трамвая,	 как	 назло,	 не	 было.	 Меня	 подкинула	 коксохимовская
полуторка…

Громоподобно	ударил	вокзальный	колокол.
Зашипел	паровоз,	выпуская	пар.
Все	отступили	куда-то,	на	всей	платформе	была	только	она,	Клаша.
—	Я	весь	день	хотел	позвонить.	А	потом	подумал,	что…
Еще	два	раза	ударил	колокол	—	прямо	в	сердце.
—	Граждане,	кто	едет,	занимайте	места!
Они	стояли,	оцепенев.
—	Он	 тебе	 напишет,	 Клаша,	—	 сказал	 Липатов	 и	 засопел	 носом.	—

Напишет!	Напишет!
За	 спиною	 Пальки	 толчком	 сдвинулись	 колеса.	 Скрежетнули	 по

рельсам	и	пошли	неторопливо	кружиться.
—	Садись,	Павлушенька,	садись!	—	прокричал	голос	матери.
Клаша	сделала	какое-то	непонятное	движение	к	нему	—	и	еле	слышно

сказала:
—	Прощай,	Павлик.	Я…
Колеса	 заторопились.	 За	 спиной	 проходили	 окна	 и	 площадки,

заполненные	людьми,	что-то	кричащими,	машущими…
—	Она	тебе	напишет!	Напишет!	—	в	самое	ухо	кричал	Липатов.
В	 конце	 поезда	 возник	 просвет	—	 проходил	 предпоследний	 вагон…

Последний…
Палька	так	и	не	сказал	ни	слова.	Липатов	подтолкнул	его,	он	вскочил

на	тормозную	площадку	и	под	ругань	железнодорожника	с	флажком	повис
на	поручне,	глядя	на	уплывающую	в	сумрак	перрона	Клашу.

Много	рук	машут,	а	ее	руки	—	опущены.
Вот	уже	видно	только	белое	пятно	ее	лица	и	эти	две	опущенные	руки.
—	 Невеста,	 что	 ли?	—	 устав	 ругаться,	 спросил	 железнодорожник	 и

скатал	флажок.
«Не-вес-та,	 не-вес-та,	 чу-жа-я	 не-вес-та!»	 —	 тупо	 выговаривали

колеса,	пока	он	пробирался	по	составу	в	свой	вагон.



«Она	тебе	напишет!	Напишет!	Напишет!»	—	пришепетывая,	долбили
колеса,	 когда	 он	 лег	 на	 полку	 лицом	 к	 стене,	 чтобы	 с	 ним	 не	 заговорили
попутчики.

Напишет	—	что?
Он	 мысленно	 писал	 весь	 вечер.	 Отполированные	 спинами	 желтые

доски	 тряслись	 перед	 самыми	 его	 глазами,	 на	 одной	 из	 них	 под	 краской
выступал	темный	срез	сучка	с	выпавшей	сердцевинной.	Слова	приходили
сами	 и	 легко	 складывались	 вместе,	 складывались	 убедительно,	 нежно,
неоспоримо.

Ночью,	 когда	 попутчики	 угомонились,	 он	 попробовал	 записать	 хоть
часть	того,	что	слагалось	весь	вечер.	Писал,	рвал,	опять	писал…

Харьков.
Серое	 утро,	 серый,	 скучный	 вокзал.	И	 прямо	 перед	 окном	 вагона	 на

тусклой	стене	—	серебристые	крылья.	Аэрофлот.	«Пользуйтесь	самолетами
Гражданского	воздушного	флота!»

Чуть	в	стороне	надпись:	«Почта.	Телеграф.	Телефон».
Он	схватил	чемодан	и	выскочил	на	перрон.
—	Дайте	мне	Аэрофлот!
Да,	самолет	на	Донецк	будет.	В	17.00.	Билет	стоит…
Он	пересчитал	деньги	—	отпускные,	подъемные,	зарплата	—	должно

хватить	на	все.
—	Девушка,	вызовите	Донецк,	коммутатор	горкома,	тридцать	четыре.
—	В	течение	двух	часов,	гражданин.	Будете	ждать?
—	Двух	часов?!
—	Берите	молнию.	Нормальный	тариф	два	рубля	восемьдесят	копеек,

молния	—	четырнадцать	рублей	за	минуту.
Он	кинул	деньги	в	окошечко:
—	 Молнию!	 Две	 минуты!	 Коммутатор	 горкома,	 тридцать	 четыре,

товарища	Весненок!
—	Как?
—	Вес-не-нок…	—	Нужно	быть	дурой,	чтобы	не	уловить	сразу	такую

изумительную	фамилию!	—	Вес-не-нок!
Пока	 телефонистка	 выкликала	 промежуточные	 станции,	 он	 схватил

телеграфный	бланк	и,	не	раздумывая,	послал	телеграмму	Липатову:

Вылетаю	 обратно	 закажи	 два	 билета	 Москву	 ближайший
поезд	помоги	Клаше	встречай	аэродроме

Павел



—	Молодой	человек!	Донецк	отвечает!	Вторая	кабина.
Он	 вскочил	 в	 душную	 кабину	 и	 сквозь	 черную	 раковину	 услышал,

увидел,	 ощутил	 Клашу.	 Ее	 милый	 голос	 был	 ясен,	 будто	 они	 обо	 всем
сговорились	 давным-давно.	 Ее	 пальцы	 с	 короткими	 круглыми	 ноготками
сжимали	 трубку.	Ее	 лицо	 было	потрясающе	 светлым,	 таким	он	 видел	 его
только	раз,	 когда	 она	прочитала	 стихи	о	 какой-то	 границе,	 а	 он	 сказал	—
хочешь	не	хочешь,	границы	никакой	нет,	ты	—	любимая…

—	 Клаша,	 я	 вылетаю	 за	 тобой	 в	 семнадцать	 ноль-ноль.	 Самолетом!
Липатов	возьмет	билеты,	а	ты	скорей	бери	расчет	и	собирайся.	Мы	сегодня
уже	уедем	вместе!

—	Хорошо,	—	сказала	Клаша.
—	Две	минуты	кончаются,	—	сказала	телефонистка.
—	 Найди	 Липатова,	 он	 тебе	 поможет!	 —	 крикнул	 он	 уже	 в	 гулкую

пустоту	междугородных	пространств.

Клаше	 не	 нужна	 была	 никакая	 помощь.	 Вместо	 того	 чтобы
задерживать	 ее,	 секретарь	 горкома	комсомола	 сказал:	 «Ну,	 слава	богу!»	И
сам	 пошел	 с	 нею	 в	 бухгалтерию,	 чтобы	 для	 нее	 нашли	 деньги,	 и	 сказал:
«Ну	смотри,	чтоб	была	самая	счастливая	на	свете!»	Соседка	дала	чемодан,
и	 вещи	 улеглись	 в	 нем	 ни	 свободно,	 ни	 тесно.	 Липатов	 поймал	 ее	 по
телефону	как	раз	перед	тем,	как	она	убежала	из	горкома,	и	сообщил,	что	на
сегодня	 есть	 только	 два	 боковых	 жестких,	 брать	 или	 не	 брать,	 и	 она
ответила:	«Какая	разница,	конечно,	брать».

В	 аэропорту	 ей	 сказали,	 что	 самолет	 будет	 в	 6.30,	 если	 не	 опоздает.
Самолет	не	опоздал	ни	на	минуту.

Липатов	ждал	у	выхода	с	машиной,	он	не	пошел	на	поле	встречать:	он
бывал	очень	умным,	Липатушка!

Палька	 первым	 показался	 из	 самолета	 и	 в	 два	 прыжка	 соскочил	 по
лесенке	 еще	 до	 того,	 как	 ее	 толком	 установили.	Он	 подбежал	 к	 Клаше	 и
крепко	прижал	к	груди	ее	голову,	и	они	постояли	так,	ничего	не	говоря.	Они
стояли	на	самом	проходе,	но	пассажиры	и	встречающие	обходили	их	двумя
деликатными	потоками.

—	Молодой	человек,	это	ваш	чемодан	остался	в	сетке?
Это	 был	 его	 чемодан.	 Они	 взяли	 его	 и	 понесли,	 вдвоем	 держась	 за

потрепанную	ручку.
—	Поезд	отходит	через	час,	—	флегматично	сообщил	Липатов.	—	Куда

денемся?
—	На	вокзал!
Они	молчали	всю	дорогу,	сидя	рядом	на	заднем	диване	и	не	глядя	на



укоризненный	затылок	Липатова.
—	На	завтра	можно	было	взять	мягкие,	—	говорил	Липатов,	тяготясь

молчанием	 за	 своей	 спиной.	 —	 Я	 за	 всяческое	 сумасшествие,	 раз	 такое
дело,	но	обедать	все-таки	нужно.	Ты	небось	и	не	ел	ничего	со	вчера.	А	ты,
Клаша,	ела?

Клаша	сказала,	что,	кажется,	ела.
—	Аннушка	приглашала	заехать	пообедать,	если	успеем.	И	как-никак

спрыснуть	полагается.
—	Мы	еще	спрыснем,	старик!	—	пообещал	Палька.
Они	никуда	не	хотели	заезжать:	они	боялись	опоздать	на	поезд.
На	вокзал	приехала	только	Катерина	—	маме	решили	пока	не	говорить,

чтоб	избежать	ахов	и	охов.
—	Катериночка,	вы	объясните	всем…	—	попросила	Клаша,	и	свет	в	ее

лице	ненадолго	замутился.
—	 Я	 уже	 всем	 сказала,	—	 энергично	 ответила	 Катерина.	—	 Леня	 и

Степа	поздравляют	вас,	говорят	—	правильно.
—	Да?!
—	Да,	—	подтвердила	Катерина,	—	правильно.
Весело	поторопил	колокол:	дон-н-н!
Потом	еще	веселее:	донн!	донн!
Они	стояли	рядом	на	площадке	и	рассеянно	махали	руками,	глядя	друг

на	друга.
Их	 места	 были	 сбоку,	 койки	 раскидывались	 поперек	 окна,	 одна	 над

другой.	 Поезд	 шел	 с	 юга,	 постельного	 белья	 не	 было,	 Пальке	 удалось
улестить	проводницу	и	получить	для	Клаши	тюфяк.

В	 шуме	 вагона,	 сидя	 по	 двум	 сторонам	 откидного	 столика,	 они
ошеломленно	 молчали.	 Мимо	 них	 ходили	 туда-сюда	 неугомонные
пассажиры.	 В	 том	 отделении,	 что	 помещалось	 против	 них,	 трое	 парней
играли	в	карты	на	перевернутом	чемодане,	а	четвертый	пассажир,	седой	и
чем-то	 недовольный,	 лежал	 на	 верхней	 полке	 и	 осуждающе	 смотрел	 на
парочку,	молчавшую	возле	окна	так,	будто	они	давно	наскучили	друг	другу.

А	 они	 сидели,	 все	 еще	 ошеломленные	 своей	 решительностью	 и
быстротой,	с	какой	все	произошло.

—	 Ты	 со	 вчера	 не	 ел,	 —	 вдруг	 прошептала	 Клаша.	 —	 У	 нас	 есть
пирожки.

Это	был	солидный	пакет,	сунутый	им	на	дорогу	Липатовым.	В	пакете
оказалось	 десятка	 два	 довольно	 черствых	 пирожков	 с	 капустой,	 —
вероятно,	остатки	Аннушкиной	субботней	стряпни.

Они	 ели	 пирожок	 за	 пирожком,	 подхватывая	 в	 ладонь	 крошки,	 и



смеялись	тому,	что	они,	оказывается,	страшно	голодные,	а	пирожки	все	же
вкусные,	и	они	едут,	едут,	едут…

Заговорили	они	только	ночью,	когда	Клаша	улеглась	внизу,	прикрытая
его	одеялом,	а	он	наверху,	на	жесткой	полке,	под	пальто.	Вагон	кидало	из
стороны	 в	 сторону,	 вокруг	 раздавались	 храпы,	 мимо	 них	 проходили
железнодорожники	 с	 фонарями,	 странные	 блики	 прыгали	 по	 стенам	 и
полкам	от	свечи,	догоравшей	в	фонаре	над	дверью.

Неудобно	вывернув	плечи,	упираясь	виском	в	стекло,	Палька	заглянул
в	щель	между	окном	и	полкой.

—	Клаша!	Ты	не	спишь?
—	Нет.
—	Я	 тебя	 немного	 вижу.	Щеку	 и	 висок.	Подвинься	 к	 стене,	 чтобы	 я

тебя	видел.
Она	 подвинулась.	 Странное	 у	 нее	 было	 лицо	 в	 этих	 качающихся

отсветах	—	незнакомое	и	очень	родное.
—	Просунь	ко	мне	руку.
Она	 приподнялась	 и	 просунула	 пальцы,	 он	 подержал	 их	 в	 своих	 и

поцеловал.	Оказалось,	никакой	это	не	пережиток,	если	рука	—	ее.
—	Это	правда,	что	ты	тут?
—	Правда.	А	это	правда,	что	ты	тут?	И	это	твой	нос	торчит	в	щели?
—	Правда.	Симпатичный	нос?
—	Хвастун!	Очень	симпатичный.
—	Клаша,	я	тебя	люблю.
—	И	я.
—	Нет,	ты	скажи	само	слово.
Недовольный	неловок	с	верхней	полки	завертелся	и	что-то	проворчал.

Они	помолчали,	ожидая,	чтоб	он	уснул.
—	Павлик!
—	Я	смотрю	на	тебя.
—	 Знаешь,	 вчера	 на	 вокзале…	 нет,	 уже	 позавчера…	 я	 прибежала	 и

вдруг	подумала:	если	он	скажет	—	прыгай	и	уедем,	я	прыгну.	Ты	это	понял?
—	 Нет,	 я	 думал,	 что	 ты…	 Нет,	 я	 ничего	 не	 думал.	 Я	 тебя	 терял,

понимаешь?	Терял	и	терял…	За	это	всю	остальную	жизнь	я	не	отпущу	тебя
ни	на	шаг.

—	Хорошо.	А	в	Москве	мы	куда	денемся?
—	Понятия	не	имею.
—	Вот	Саша	и	Люба	удивятся!
Недовольный	человек	приподнялся	и	пробурчал:
—	Кончите	вы	шептаться	когда-нибудь?	Второй	час!



Клаша	тихонько	засмеялась.	В	качающихся	отсветах	поблескивали	ее
глаза	и	чуть	белели	зубы.

—	Клаша!
—	Что?
—	Ничего.	Хотел	услышать	 тебя.	Это	 здорово,	что	я	 тебя	увез!	И	ты

приготовься,	 теперь	 так	 и	 будет	 —	 куда	 я,	 туда	 и	 ты.	 Не	 улыбайся,	 я
серьезно.

—	И	я	серьезно.	А	что,	на	вашей	Подмосковной	станции	тоже	—	поле
и	больше	ничего?

—	Наверно.	Не	 знаю.	Но	что-нибудь	мне	 там	приготовили,	 я	же	все-
таки	 главный	 инженер	 и	 авторитетная	 фигура.	 Это	 ты	 меня
недооцениваешь.

—	Я	дооцениваю.	Очень.
—	То-то!
—	А	что	я	там	буду	делать,	на	вашей	станции?
—	Слушай,	я	скажу	совсем	тихо:	любить	меня.
Он	 сказал	 совсем	 тихо,	 но	 сердитый	 сосед	 именно	 в	 эту	 минуту

взорвался	и	посоветовал	ездить	в	отдельном	купе,	в	международном	вагоне.
—	Учтем,	—	сказал	Палька.
—	 Сидели	 бы	 дома	 и	 миловались,	 раз	 не	 терпится,	—	 не	 унимался

сосед.
Вероятно,	он	был	очень	обижен	жизнью	и	ни	с	кем	не	миловался	уже

давным-давно,	а	может	быть,	—	никогда.
—	Мы	и	едем	к	себе	домой,	—	сказала	Клаша.
В	 ее	 ответе	 не	 было	 ни	 насмешки,	 ни	 желания	 поспорить,	 только

счастье.	 Такое	 полное	 счастье,	 что	 и	 до	 сердитого	 соседа	 дошло	 его
умиротворяющее	дыхание.

—	Ну	и	поспите	пока.	Скорее	доедете.
Он	заворочался,	охнул	и	уже	не	им,	а	себе	сказал:
—	А	мне	вот	не	уснуть.	Духотища!
Клаша	подскочила,	как	на	пружинке.
—	 Товарищ,	 а	 товарищ!	 Там,	 над	 вашей	 головой,	 вентилятор.	 Вы

дерните	веревочку,	он	и	откроется.
Ворчун	 дернул	 веревочку.	 Вытянул	 жилистую	 шею,	 подышал

холодным	воздухом,	слегка	шевелившим	его	седые	волосы.	Свесил	голову,
пригляделся	к	Клаше	и	спросил:

—	Муж?
И	 тут	 произошло	 самое	 удивительное,	 чудесное,	 невероятное.	Клаша

улыбнулась	ворчуну	и	без	запинки	ответила:



—	Муж.



ДЕНЬ,	ВЕЧЕР	И	НОЧЬ	

День	 был	 обычный,	 он	 ничем	 не	 выделялся	 из	 череды	 других	 дней,
люди	 заполняли	 его	 тем,	 чем	 они	 жили	 повседневно,	 и	 если	 потом	 этот
день	 вспоминался	 по-особому	 и	 все	 события,	 мысли,	 поступки	 и	 чувства
того	дня	приобрели	завораживающую	значительность,	то	лишь	потому,	что
он	 надолго	 стал	 последним	 днем	 их	 мирной	 жизни.	 Но	 в	 тот	 солнечный
день,	 в	 тот	 теплый	 вечер	 конца	 недели	 они	 об	 этом	 не	 знали	 и	 даже
подумать	не	могли,	что	истекают	последние	часы	привычного	бытия,	что	с
завтрашнего	утра	придется	в	долгой	кровавой	борьбе	отстаивать	свое	право
жить	 так,	 как	 они	 хотят	 и	 любят	 жить,	 что	 в	 этой	 борьбе	 одни	 падут
мертвыми,	другие	потеряют	любимых,	что	не	будет	среди	них	ни	одного	—
без	 жертв	 и	 утрат,	 что	 души	 их	 пройдут	 через	 огонь	 нечеловеческих
испытаний…

В	тот	день	в	небе	не	было	ни	единого	облачка.

…С	 утра	 испытывали	 новый	 способ	 сбойки	 скважин.	 Павел
наволновался	и	нажарился	на	 солнцепеке.	Только	он	успел	выкупаться	на
запруде	 и	 пообедать,	 как	 дежурная	 телефонистка	 сообщила:	 звонили	 из
Тулы,	к	вам	идут	гости.

—	Кто	такие?..
—	Просили	сказать	—	неизвестные	гости.
Клаша	 испуганно	 оглядела	 свое	 незатейливое	 хозяйство	 и	 спросила:

может,	что-нибудь	испечь?	Стряпала	она	неумело,	и	вид	у	нее	был	как	на
экзамене,	причем	экзаменатором	оказывался	Павел.	Она	смотрела	на	него
робкими,	 сияющими	 глазами	 и	 говорила	 с	 ним	 слегка	 задыхающимся	 от
радости	 голосом,	 будто	 он	 только	 вчера	 ее	 привез.	 А	 ему	 казалось,	 что
Клаша	была	с	ним	всегда…

—	Никакой	возни!	—	решил	он.	—	Пойдем	навстречу,	кто	бы	они	ни
были.

Гадая,	 что	 за	 чудаки	 тащатся	 пешком,	 когда	 есть	 автобус,	 они
неторопливо	 шагали	 по	 траве	 —	 ярчайше-зеленой	 и	 сонной,	 усеянной
белыми	 крапинками	 ромашек	 и	 синими	 —	 васильков.	 Клаша	 то	 и	 дело
наклонялась,	срывая	цветы,	а	Павел	с	непроходящей	гордостью	оглядывал
все,	 что	 было	 вокруг,	 потому	 что	 на	 сухом	 языке	 техники	 это	 место
называлось	подземным	генератором.

Раздольное	 поле,	 недавно	 принадлежавшее	 соседнему	 колхозу,	 было



разрезано	 на	 широкие	 полосы	 линиями	 массивных	 труб:	 по	 одним
подавалось	 дутье,	 по	 другим	 выходил	 газ.	 От	 этих	 магистральных	 труб,
дробя	 полосу	 на	 квадраты,	 разбегались	 трубы	 потоньше	—	 к	 скважинам.
Скважины	 обозначались	 рядами	 черных	 головок	 с	 приборами	 контроля	 и
ручным	 штурвальным	 колесом,	 —	 когда-то	 возле	 такого	 колеса	 Павел
пережил	минуты	огромного	душевного	подъема,	страха	и	торжества…	Они
стояли	в	 ряд,	 как	на	параде,	 а	 глубоко	под	ними,	 в	 раскаленном	до	1500°
забое,	шел	процесс	превращения	угля	в	газ.	Это	было	уже	привычно	—	и	к
этому	все	же	нельзя	было	привыкнуть…

—	Ой,	Павлик,	опять	коровы	забрались!
Да,	 колхозные	 коровы	 невозмутимо	щипали	 траву	 возле	 самых	 труб,

отмахиваясь	хвостами	от	их	легкого	гула,	который	принимали,	вероятно,	за
жужжание	неведомых	насекомых.

—	 Пускай…	 Знаешь,	 Клаша,	 пройдут	 годы,	 уголь	 выгазуется,	 мы
перейдем	 на	 новые	 участки,	 а	 эту	 землю	 вернем	 колхозу,	 и	 очень	 скоро
никто	 не	 поверит,	 что	 тут	 было	 предприятие,	 имевшее	 дело	 с	 углем.
Почему	вот	эту	сторону	дела	не	замечают	всякие-разные	Вадецкие?..

—	Потому	что	не	хотят	замечать,	—	твердым	голоском	сказала	Клаша,
взобралась	 на	 трубу	 и	 пошла	 по	 ней,	 притворяясь,	 что	 высматривает
гостей,	—	на	самом	деле	она	боялась	коров.

Павел	следил,	как	она	ловко	идет	по	трубе	своими	детскими	ножками	в
носочках	и	сандалиях,	и	продолжал	мысленный	спор	с	противниками.	Ну,
ладно,	 отстранимся	 от	 главного	 —	 что	 тут	 нет	 подземного,	 опасного	 и
тяжелого	 труда.	 Допустим,	 что	 этого	 недостаточно.	 Но	 когда	 шахта
вырабатывается,	 все,	 что	 построено	 внутри,	 —	 пропадает,
капиталовложения	 списываются.	 А	 у	 нас	 девяносто	 пять	 процентов
капиталовложений	—	надземные,	все	легко	переносится	на	новые	участки.
И	за	нами	остается	непотревоженная,	цветущая	земля,	нет	угольный	пыли
и	 уродливых	 черных	 отвалов	 пустой	 породы.	 Действительно,	 не	 хотят
замечать!..

Он	 усмехнулся,	 сообразив,	 что	 ни	 Вадецкий,	 ни	 другие	 скептики	 не
были	 на	 опытных	 станциях	 —	 ни	 в	 Донецке,	 ни	 здесь.	 Вот	 Лахтин
приезжал,	 не	 поверил	 на	 слово.	 Поглядев	 в	 лаборатории	 анализы	 газа,
пожевал	губами	и	спросил:	«Где	у	вас	скважина?»	Ему	говорят:	это	далеко,
и	 туда	 не	 подъехать.	 «Ведите!»	 Повели	 под	 руки.	 Пришел.	 «Отверните!»
Понюхал,	 вытащил	 из	 кармашка	 собственную	 пипетку,	 взял	 пробу.	 «А
теперь	 —	 в	 лабораторию!»	 Лаборантку	 отодвинул,	 сам	 сделал	 анализ.
«Гм…	действительно.	Вот	теперь	—	верю!»	А	ведь	ему	восемьдесят	семь!

—	Павлик!	Смотри,	кто	это?



Два	 человека	—	 мужчина	 и	 женщина	—	шли	 по	 полю,	 взявшись	 за
руки	 и	 размахивая	 ими	 в	 такт	 шагам.	 Остановились…	 он	 потянул	 ее	 к
себе…	поцеловал!..	Она	оттолкнула	его,	оглядываясь.

—	Илька	Александров!	Витя!
Павел	 побежал	 к	 ним	 навстречу,	 довольный,	 —	 они	 давно	 обещали

нагрянуть,	эти	непутевые	молодожены,	и	все	не	ехали.
—	К	вашему	сведению,	вы	целуетесь	прямо	над	огневым	забоем.
Витя	изумленно	посмотрела	себе	под	ноги:
—	Как	странно,	что	под	таким	деревенским	полем	бушует	пламя!
—	 Хо-хо!	 Если	 б	 оно	 бушевало,	 мы	 бы	 получали	 один	 дым.	 Это

означало	 бы,	 что	 мы	 не	 умеем	 управлять	 процессом.	 А	 мы	 уже	 год
бесперебойно	даем	газ	двум	заводам.

Витя	улыбнулась:
—	 Показывайте	 ваше	 чудо,	 только	 не	 агитируйте,	 мы	 и	 так	 готовы

восторгаться.	 Мы	 сегодня	 счастливые	 и	 легкомысленные.	 Клаша,	 вы
спуститесь	или	нам	лезть	на	трубу?

Клаша	спрыгнула,	прижимая	к	себе	охапку	цветов.
—	 Символично!	 —	 воскликнул	 Илька.	 —	 Женщина	 и	 цветы	 над

огневым	забоем!
—	 Я	 тут	 и	 не	 такую	 символику	 разведу,	 —	 сказала	 Клаша,	 —	 эти

трубы	всю	 зиму	 горячие,	 даже	 в	мороз	под	ними	 травка.	Начальники	 как
хотят,	а	я	поставлю	парниковые	рамы	и	буду	выращивать	овощи	и	розы!	У
меня	уже	есть	энтузиасты!

—	Вы	оба	из	породы	одержимых,	—	решил	Александров,	—	недаром
одна…	один	 человек	 сказал	 про	Павла,	 что	 он	 счастливый	 парень:	 верит,
мечтает	и	осуществляет.

Он	 запнулся,	 подумав,	 что	 при	 Клаше	 не	 стоит	 упоминать	 того
человека,	но	Павел	сам	сказал:

—	Русаковская?	Что	ж,	она	права.	По-моему,	иначе	и	жить	не	стоит.
Илька	задумчиво	вскинул	глаза,	но	промолчал.
Он	 охотно	 знакомился	 со	 станцией	 и	 порой	 увлекался:	 узнав,	 что

строится	цех,	в	котором	из	газа	будут	вырабатывать	серу	и	гипосульфит,	он
начал	 доказывать,	 что	 нужно	 построить	 собственную	 кислородную
станцию,	 а	 при	 ней	 наладить	 производство	 аргона	 и	 ксенона.	 Затем	 он
снова	задумался	и	уже	не	слушал	ничего.

—	Илья,	ты	мозгуешь	что-то	новое?
—	Так,	 кое-что,	—	 с	 блуждающей	 улыбкой	 ответил	Илька,	—	 вроде

небольшого	переворота	в	мировом	масштабе.
Павел	 постеснялся	 расспрашивать:	 в	 таких	 случаях	 человек	 сам



решает,	когда	и	кому	рассказать.
—	Это	я	его	сбила	с	толку,	—	весело	призналась	Витя,	—	но	я	и	сама

бросила	тему	на	середине.	Лето	есть	лето!
—	Мы	с	нею	—	шатучие!	—	подхватил	Илька	и	обнял	Витю.	—	Будем

до	осени	шататься	по	стране	—	без	маршрута,	куда	потянет.	И	ни	о	чем	не
думать.

Так	он	говорил,	так	он	хотел	бы	поступить,	но	мысль	возвращала	его	в
лабораторию,	 где	 он	 последние	 недели	 возился	 с	 выделением	 аргона	 из
различных	пород,	дотягивая	работу	до	отпуска,	потому	что	браться	за	что-
либо	новое	не	имело	смысла.

Процесс	 был	 однообразен	 и	 уже	 наскучил.	 Проделывая	 в	 сотый	 раз
одно	 и	 то	 же,	 он	 задумался:	 как	 происходит	 естественный	 процесс
образования	аргона	в	недрах	земли?	Миллионы	—	нет!	—	миллиарды	лет
тянется	этот	процесс.

Он	 посмотрел	 кривые	 распространения	 элементов.	 Точка,
соответствующая	аргону,	резко	выскакивала	вверх.	Крутой	пик.	Почему?

Стоило	 ему	 задать	 себе	 этот	 вопрос,	 как	 все	 остальное	 перестало
существовать.	Почему?	Откуда	этот	крутой	пик?

Он	старался	представить	себе	медлительную	работу,	совершающуюся
в	 земных	 глубинах.	 Аргон	 образуется	 главным	 образом	 при	 распаде
калия-40.	Чем	длительней	был	процесс	распада	калия	в	какой-либо	породе,
тем	больше	аргона	в	нем	содержится.	Но	тогда?!

Догадка	поразила	его	своей	простотой.	Тогда,	 значит,	по	содержанию
калия	и	аргона	можно	установить	возраст	породы!

До	 сих	 пор	 мы	 его	 определяли	 только	 геологически	—	 по	 условиям
залегания,	по	остаткам	фауны,	характерной	для	такого-то	периода	истории
Земли.	 Способ	 —	 приблизительный,	 для	 очень	 древних	 пород	 вообще
непригодный…	 А	 тут	 —	 можно	 совершенно	 точно	 определить	 возраст
любой	 породы	—	и	 самой	 древней,	 и	 относительно	молодой.	 Сколько	 на
единицу	 калия-40	 приходится	 аргона?	—	 вот	 что	 потребуется	 узнать	 для
того,	 чтобы	 определить	 возраст	 Земли	 и	 даже	 возраст	 метеоритов	 —
загадочных	посланцев	космоса…	Но	это	еще	не	все!	Если	в	образованиях
такого-то	возраста	найдены	нефть	или	уголь,	можно	рассчитывать,	что	и	в
других	 местах	 в	 одновозрастных	 породах	 они	 также	 могут	 быть…	 Черт
возьми,	я,	кажется,	напал	на	что-то	стоящее!..

Как	ему	не	хватало	«старика»!	Или	хотя	бы	Женьки	Трунина!	Конечно,
тот	 добился	 своего	 и	 переворачивает	 производство	 алюминия…	 чудесно!
Но	будь	он	здесь,	педантичный	и	высокоорганизованный	Женя	Трунин,	мы
бы	 вместе	 засели	 за	 экспериментальную	 проверку,	 —	 а	 потом	 вместе



накатали	бы	статью.	Одному	—	лень.	И	жарко.	И	есть	Витя…
—	…или,	скажем,	в	методе	сбойки	скважин!	—	дошел	до	него	голос

Светова.	—	Работы	еще	уйма!	Уйма!
Конечно,	в	сходной	ситуации	этот	целеустремленный	парень	отказался

бы	 от	 всех	 соблазнов,	 какие	 есть	 на	 свете,	—	 уж	 он	 бы,	 не	 откладывая,
засел	за	разработку!..	А	я	не	засел.	Рюкзаки	за	спину,	взял	Витю	за	руку	—
и	потопали.	За	два	месяца	мир	не	перевернется	без	аргонного	метода!..

—	Слушайте,	друзья!	А	что,	если	нам	пойти	вон	к	той	роще	и	разжечь
костер,	 рассказывать	 страшные	 истории,	 читать	 стихи	 и	 печь	 в	 золе
картошку?	Клаша,	в	вашем	целеустремленном	доме	картошка	найдется?	И
вы	 оба	 способны	 на	 целый	 вечер,	 а	 то	 и	 на	 целую	 ночь	 забыть,	 что
существует	газификация,	сбойка	скважин	и	все	прочее?

—	Способны!
Так	и	провели	они	этот	вечер	и	всю	тихую,	теплую	ночь	до	рассвета…
За	 пять	 минут	 до	 отхода	 курьерского	 поезда	 Москва	 —	 Сочи

выяснилось,	что	нет	Иришки.	Все	время	была	тут,	сидела	на	чемоданах,	и
вдруг	—	исчезла.

Возбужденный	боями	у	билетной	кассы,	Липатов	закричал,	что	сойдет
с	ума,	распустили	ребенка	и	вообще	—	семьи	нет!	Аннушка,	чуть	не	плача,
металась	 по	 перрону	 и	 спрашивала	 всех	 подряд	—	 не	 видали	 девочку	 в
красной	кофточке?..

—	 Вот	 она,	 ваша	 красная	 кофточка,	 —	 сказал	 высоченный	 дядя	 в
тюбетейке	и	тапочках,	гулявший	вдоль	поезда.

Иришка	стояла	у	последнего	вагона	и	смотрела,	как	с	шумом	и	гамом
грузится	 в	 вагон	 компания	 молодежи,	 видимо	 альпинистов	 или	 туристов.
Аннушка	 сгоряча	 поддала	 ей	 как	 следует	 и	 за	 руку	 потащила	 к	 своему
вагону.	Не	успели	войти	в	купе,	как	поезд	тронулся.

—	 Многообещающее	 начало,	 —	 сказал	 Липатов,	 отворачиваясь	 от
задумчивого,	 отнюдь	 не	 виноватого	 лица	 дочери.	 —	 Если	 она	 еще	 раз
выкинет	что-либо	подобное…

Когда	он	сердился,	он	 говорил	об	Иришке	в	 третьем	лице	и	возлагал
всю	ответственность	на	Аннушку.

Дядя	 в	 тюбетейке	 оказался	 соседом	 по	 купе.	 Иришка	 внимательно
оглядела	его	и	спросила:

—	А	зачем	у	вас	тюбетейка?	От	лысины?
Высокий	дядя	расхохотался,	хотя	и	покраснел.	Липатов	прошипел	над

ухом	 Аннушки,	 что	 вот	 они	 —	 плоды	 воспитания,	 ребенок	 не	 имеет
никаких	понятий…

—	 Знаешь	 что,	 Ванюша,	 —	 кротко	 сказала	 Аннушка,	 —	 ты	 едешь



отдыхать,	и	я	еду	отдыхать,	так	что	давай	без	нервов.
И	Ванюша	притих.
А	Иришка,	сидя	напротив	высокого	дяди,	спрашивала:
—	 Это	 провода	 телеграфные?	 А	 зачем	 провода,	 когда	 можно

передавать	по	радио?
—	А	почему,	когда	хочется	пить,	можно	пососать	камешек	—	и	пить

расхочется?
—	Как	вы	думаете,	 если	 альпинист	упадет	и	разобьется,	 он	—	герой

или	просто	так?
Липатов	изредка	говорил	с	верхней	полки:
—	Не	приставай	к	дяде	с	дурацкими	вопросами.
—	Я	и	не	пристаю,	—	откликалась	Иришка,	—	мы	разговариваем.
Дядя	в	 тюбетейке	отвечал	охотно,	потом	менее	охотно,	потом	совсем

кратко:	 «Не	 знаю.	 Возможно.	По-моему,	 да».	 Наконец	 он	 решил	 поспать,
наверно	для	того,	чтоб	отвязаться	от	Иришки.

Липатов	 уже	 похрапывал.	Иришка	 смотрела	 в	 окно,	 подперев	 голову
кулачками.	Аннушка	вытянулась	на	скамье	и	скинула	туфли,	но	не	спала,	а
думала.	 Что-то	 у	 меня	 не	 получается,	 что-то	 я	 упустила…	 На	 работе	 во
всем	поспеваю,	а	дома	—	нет.	И	мать	из	меня	—	никакая…	Ее	бесконечные
вопросы	оттого,	что	умишко	—	пытливый,	а	мы	ею	мало	занимаемся…	Но
теперь	впереди	целый	месяц,	я	займусь	ею…	займусь…

Аннушка	не	заснула,	она	только	чуть-чуть	задремала,	а	когда	открыла
глаза	—	Иришки	не	было.	Она	вскочила,	похолодев	от	страха…

Все	сбились	с	ног,	прежде	чем	Иришка	нашлась	в	том	вагоне,	где	ехала
компания	 альпинистов.	 Альпинисты	 рассказывали	 ей	 о	 ледорубах,	 о
лавинах,	о	правилах	восхождения	на	веревке.	Они	заступились	за	нее,	когда
набежал	 разъяренный	 Липатов,	 и	 сообщили,	 что	 она	 просится	 с	 ними	 в
горы.

Слушая	 долгое	 и	 гневное	 нравоучение,	 Иришка	 смотрела	 на	 отца
немигающими	глазами	и	вдруг	сказала:

—	А	если	я	плохая,	пусть	я	и	поеду	с	ними.
Дядя	в	тюбетейке	прыснул	в	подушку,	потом	начал	уверять	Липатова,

что	 все	 мы	 в	 таком	 возрасте	 были	 не	 ахти	 какие	 послушные,	 она	 еще
маленькая.

—	Блошка	—	невеличка,	да	спать	не	даст,	—	буркнул	Липатов.
—	Спать?	Да-а…	А	вы	помните	историю	о	гадком	утенке?
Иришка	 уже	 уснула,	 дядя	 в	 тюбетейке	 тоже	 уснул,	 а	 Липатов	 и

Аннушка	все	посматривали	на	своего	мирно	спящего	утенка,	и	каждый	по-
своему	 со	 страхом	 родительским	 обдумывал,	 что	же	 в	 ней	 таится,	 в	 этой



непоседе,	 и	 может	 ли	 быть,	 что	 у	 них,	 ничем	 не	 замечательных,	 —
подрастает	лебеденок?

Липатов	решил:	что	ж,	все	может	быть!	—	но	тем	более	Аннушке	пора
оставить	работу	и	 заняться	дочерью.	Аннушка	же	убеждала	 себя:	 чепуха,
случайные	 слова	 случайного	 попутчика!	 Обыкновенная,	 немного
безнадзорная	девочка…	самая	обыкновенная	девочка…	но	и	сквозь	дрему
ей	мерещились	два	размашистых	белых	крыла.

В	этот	день	у	Митрофановых	ждали	приезда	Игоря	и	собирали	в	путь
Матвея	Денисовича	—	завтра	он	уезжал	наконец	в	район	Тургая.

Четыре	 года	 он	 гнул	 свое,	 не	 отступая,	 не	 смущаясь	 насмешками.
Выступал	 везде,	 где	 только	 хотели	 выслушать	 его,	 писал	 статьи,	 упрямо
ходил	 из	 редакции	 в	 редакцию,	 пока	 не	 находил	 такую,	 где	 соглашались
напечатать.	 После	 того	 как	 две	 его	 статьи	 появились	 в	 молодежных
журналах,	 он	 получал	 множество	 писем	—	 и	 отвечал	 на	 каждое,	 будь	 то
письмо	раздраженного	скептика	или	восторженного	мальчишки,	—	так	он
вербовал	 сторонников.	 За	 границей	 его	 успели	 объявить	 сумасшедшим,	 а
его	проект	—	«вершиной	коммунистического	прожектерства».	Его	вызвал
нарком	и	недовольно	спросил:

—	Кто	вам	разрешил	выступать	с	неутвержденными	проектами?
—	 К	 сожалению,	 я	 выступаю	 как	 частное	 лицо,	 —	 сказал	 Матвей

Денисович	 и	 перешел	 в	 наступление:	—	А	 вот	 знаете	 ли	 вы,	 что	 сейчас
идут	изыскания	для	железной	дороги	как	раз	там,	где	по	моему	проекту	—
зона	 возможного	 затопления?	 Построят	 дорогу,	 —	 а	 потом	 придется
переносить	ее.	Как	же	я	могу	молчать?!

—	Экой	вы	настырный!	—	сказал	нарком.
Он	 продолжал	 писать,	 докладывать,	 требовать…	 Но	 с	 каждым	 днем

все	яснее	чувствовал,	что	не	может	человек	—	в	одиночку,	не	должен	—	в
одиночку.	 И	 оттого,	 что	 приходилось	 все	 же	 действовать	 одному,
временами	охватывала	усталость,	чувствовался	груз	лет…

И	вдруг	все	чудесно	изменилось.	Всесоюзная	партийная	конференция
приняла	 решение	 о	 разработке	 перспективного	 плана	 строительства	 на
пятнадцать	 лет.	 И	 почти	 сразу	 же	 Матвея	 Денисовича	 вызвал	 к	 себе
Юрасов.

Никогда	 еще	 не	 видал	 он	 Юрасова	 таким,	 как	 в	 этот	 раз,	 —
оживленным,	деятельно-счастливым,	открытым…

—	Дошло	 дело	 и	 до	 нашего	 дальнего	 загляда!	Создаем	 специальную
проектную	 группу!	Конечно,	 пятнадцать	 лет	 для	 нас	 с	 вами	маловато,	 не
так	 ли?	 Мы	 замахнулись	 на	 столетие!	 Но…	 —	 Он	 сделал	 паузу.	 —



Приглашаю	 вас	 в	 эту	 группу	 старшим	 проектировщиком	 по	 проблеме,
которую	мы	условно	назовем…	ну,	скажем,	Обь	—	Енисей	—	Каспий.	Пока
что	выделю	вам	всего	двух	сотрудников	и	очень	мало	денег,	но	буду	как	бы
не	замечать,	что	ваши	разработки	выходят	далеко	за	пределы	ближайшего
пятнадцатилетия…

Прощаясь,	он	вдруг	положил	руку	на	плечо	Матвея	Денисовича.
—	Вот	бы	придумала	наука	какое-то	продление	жизни…	еще	на	нашем

веку.	Не	отказались	бы?..
С	этого	дня	Матвей	Денисович	не	чувствовал	ни	усталости,	ни	груза

лет.	 Он	 уже	 не	 один,	 его	 идеи	 нужны!	 Средств	 на	 самостоятельные
экспедиции	не	хватает,	но	можно	вклиниваться	в	чужие.	И	вот	он	включен	в
состав	 комплексной	 экспедиции	 Академии	 наук,	 направляющейся	 в
обширный	 район	 Тургайского	 плато	 —	 в	 эту	 малоразведанную	 страну
сокровищ…	в	эту	пустынную	страну,	которую	и	не	освоишь,	пока	не	будет
решена	—	крупно,	с	размахом	—	проблема	воды…

То	ли	он	уже	отвык	от	кочевой	жизни,	то	ли	слишком	волновался,	но
сборы	получались	суматошные	—	что-то	забывал,	чего-то	не	мог	найти.	И
Зинаиде	Григорьевне	все	казалось,	что	она	не	уложила	самого	нужного,	без
чего	 Матвею	 будет	 неудобно…	 Или	 уже	 стареем	 оба?	 Нет,	 нет,	 просто
отвыкли!

Но	 вот	 приехал	 Игорь,	 она	 ахнула	 и	 слегка	 испугалась:	 ничего
юношеского	 не	 осталось	 в	 нем,	 —	 мужчина!	 Взрослый,	 погрубевший,
обветренный,	плечи	раздались,	голос	басистый…	Вот	он	и	вырос,	Игорек!
А	мы	рядом	с	ним	—	старики,	никуда	от	этого	не	денешься…

—	 У	 меня	 перед	 глазами	 плещется	 водохранилище,	 —	 растроганно
сказал	 басистый	 голос,	 —	 плещется	 и	 плещется.	 Ты	 поймешь,	 папа,	 —
готовил,	 строил,	 и	 вот…	 Паводок	 нынче	 бешеный,	 вода	 как	 пошла!
Затопило	 дорогу,	 по	 которой	 мы	 еще	 вчера	 разобранные	 дома	 вывозили,
потом	 фундаменты	 под	 воду	 ушли,	 только	 мусор	 крутится	 на	 волнах…
Стою,	и	плакать	хочется.	Всю	ночь	торчал	на	плотине,	оторваться	не	мог.
Ты	чего	улыбаешься?

—	Рад,	—	коротко	ответил	отец.
Когда	после	обеда	сын	устроился	у	телефона,	родители	поняли	—	все!

Свою	долю	они	получили	сполна.	Сейчас	созвонится	с	кем-нибудь,	убежит
и	вернется	под	утро.

Игорь	 положил	перед	 глазами	 записную	книжку	и	 начал	 названивать
друзьям,	 Зинаида	 Григорьевна	 называла	 это	 —	 «обзвонить	 всех,	 от
Авдюшкина	 до	 Ярышкина».	 Но	 что-то	 у	 него	 не	 получалось.	 У
Александрова	 ответили,	 что	 «они	 за	 городом»,	 —	 они?	 Значит,	 Илька



женился!	 Трунин	 на	 Волхове.	 Русаковские	 в	 Севастополе.	 Институтские
дружки	кто	где,	один	случайно	оказался	в	Москве,	но…	«свидание,	Игорек!
Созвонимся	 завтра!»	Мордвинова	 нет	 дома,	 Люба	 сама	 не	 знает,	 куда	 он
девался…

—	 Первый	 тур	 закончен,	 —	 сказала	 мама,	 мимоходом	 курчавя	 его
кудри,	—	настает	пора	«добрых	душ»?

—	Нет,	—	сказал	Игорь,	но	от	телефона	не	отошел.
Записная	книжка	все	 еще	лежала	перед	ним.	Мать	видела,	 как	Игорь

заглянул	в	нее,	взял	было	трубку…	и	решительно	отвел	руку.
—	А	что,	если	уважаемые	родители	и	уважаемый	сын	проведут	вечер

втроем,	никуда	не	разбегаясь?
Так	сказал	Игорь,	пряча	записную	книжку.
—	 Зинушка,	 где	 у	 нас	 «гостевая»?	 —	 ликующим	 голосом	 закричал

Матвей	Денисович	и	сам	же	вытащил	бутылку	из	книжного	шкафа.
Затем	 они	 сидели	 втроем,	 и	 отец	 с	 сыном	 разговаривали	 о	 реках	 и

водохранилищах,	 о	 паводках	 и	 гидростанциях	 —	 двое	 мужчин,	 двое
товарищей	по	профессии.	А	Зинаида	Григорьевна	радовалась,	что	оба	тут	и
ладят	между	собой,	и	немного	тревожилась:	уж	не	влюблен	ли	Игорь?	Кому
он	хотел	позвонить	—	и	не	позвонил?

—	Жениться	не	надумал	еще?	—	спросила	она,	улучив	минуту.
—	Я?!
—	Ты,	—	 смешливо	щурясь,	 подтвердила	мать,	—	или	 все	 еще…	«в

плену	веселых	заблуждений»?
Так	она	называла	его	увлечения.
—	Кажется,	нет,	—	серьезно	ответил	Игорь.
Он	 и	 сам	 не	 понимал,	 почему	 его	 так	 задела	 последняя	 встреча	 с

Речной	 Тоськой.	 Получив	 комнату	 в	 новом	 доме,	 он	 бывал	 у	 Тоськи	 все
реже,	 их	 отношения	 сошли	 на	 нет	 постепенно,	 без	 драм.	 Потом	 начался
скоропалительный	роман	с	красоткой,	которая	приехала	навестить	мужа,	но
быстро	 отдала	 предпочтение	 Игорю.	 Муж	 узнал,	 произошли	 неприятные
объяснения,	 красотка	 поспешила	 уехать,	 но	 украдкой	 передала	 Игорю
листок	с	московским	телефоном.

Игорь	 был	 очень	 занят,	 шли	 последние	 работы	 по	 очистке	 дна
водохранилища.	Рубили	деревья,	 разбирали	рыбацкие	домишки,	причалы,
склады…	 И	 тут	 он	 увидел	 Тоську	 и	 своего	 техника	 Милешкина	 —	 они
дружно	грузили	потемневшие	бревна	и	доски	на	баржу:	Тоська	переносила
свой	дом	на	водомерный	пост	Милешкина.

Из	женского	лукавства	она	подошла	проститься:
—	Что	ж,	будьте	здоровеньки,	Игорь	Матвеич.



Его	 бесила	 мысль,	 что	 она	 будет	 с	 этим	 увальнем	 такою	 же,	 какой
бывала	с	ним.	Но	он	все-таки	пожелал	ей	счастья.

—	А	как	же!	—	сказала	Тоська	и	доверительно	шепнула:	—	Хозяйство
разведу,	детей	нарожаю	кучу!	Чужие	гнезда	разорять	—	ума	не	надо.	Свое
попробую	свить.

И	 пошла,	 покачивая	 бедрами,	 довольная	 тем,	 что	 последнее	 слово
осталось	за	нею.

Тогда	он	постарался	 забыть	ее	 слова.	В	пути	 готовился	позвонить	по
тому	телефону,	продолжить	приключение.	А	не	позвонил.	Не	захотелось.

—	 …и	 мы	 совсем	 не	 торопимся	 в	 бабушки	 и	 дедушки,	 —
рассудительно	 говорила	 мама,	 —	 но	 хочется	 увидеть,	 как	 определилась
жизнь	сына.	Это	совершенно	естественное	желание…

Что	 такое	 —	 мама	 уговаривает	 жениться?	 Или	 ведет	 глубокую
разведку?

—	Мамочка,	 не	 на	 ком!	—	 сказал	 он	 полушутя-полусерьезно.	—	 За
всю	жизнь	я	один	раз	подумал	о	женитьбе…	но,	представь	 себе,	получил
отказ.	 Не	 пугайся,	 это	 было	 давно,	 она	 вышла	 замуж…	 но	 —	 никому
другому	не	удалось	подбить	меня	на	столь	опрометчивый	поступок.

Мама	 растерянно	 молчала	 —	 не	 понимала,	 как	 могла	 та	 девушка
предпочесть	кого-то	другого.

Отец	покашлял,	покряхтел	и	ушел	к	себе.	Вернулся	он	с	потрепанным
конвертом:

—	Вот,	письмо	от	Липатовой.	Может,	тебе	интересно	будет.
Письмо	 было	 давнее,	 новости	 тоже	 давние…	 Чего	 ради	 отец

разыскивал	его?
«…Катерина	 работает	 теперь	 на	 стройке.	 Что	 у	 них	 получилось	 с

Алымовым,	не	знаю,	но	они	разошлись,	чему	я	очень	рада,	потому	что	он
дурной	человек.	Она	переживает,	замкнулась,	но	время	возьмет	свое…»

Перечитывая	 эти	 строчки,	 он	 старался	 вспомнить	 лицо	 Катерины,
замкнутое,	гордое	лицо,	и	этот	ее	взгляд	—	как	с	дальнего-дальнего	берега.
Лицо	 почти	 забылось.	 Но	 сердце	 вдруг	 застучало,	 тревожно	 и	 радостно
застучало	 сердце,	 будто	 не	 было	 ни	 той	 обиды,	 ни	 доводов	 разума,	 ни
четырех	лет	вдали	от	нее.

Он	 опомнился,	 увидав	 две	 пары	 настороженных	 глаз.	 Мама	 прямо-
таки	потрясена,	видно,	я	был	хорош!	А	папа…	он,	оказывается,	все	знал?

—	 Ничего	 интересного,	 —	 небрежно	 сказал	 Игорь,	 возвращая
письмо.	—	Что	мне	хочется,	так	это	поглядеть,	как	поживает	наша	речка	в
новом	русле.	Может,	заверну	туда	по	пути	в	Крым…

Папа,	вопреки	своим	склонностям,	пробормотал,	что	речка	как	речка,



смотреть	нечего,	а	мама	метнула	на	отца	сердитый	взгляд	—	вот,	наделал
дел!	Кто	тебя	просил	вытаскивать	старое	письмо?!

Катерина	вернулась	из	Ростова	и	вышла	работать	в	ночную	смену.	Она
устала	от	зубрежки	и	экзаменационных	волнений,	а	еще	больше	оттого,	что
Светланка	далеко,	а	ясности	нет	ни	в	чем…

Товарищи	 из	 обеих	 смей	 все	 до	 единого	 подходили	 узнать,	 как	 она
сдала	 экзамены,	 спрашивали:	 значит,	 еще	 полгода	 —	 и	 прости-прощай,
товарищ	учитель?

—	Не	знаю,	—	отвечала	она.	—	Там	видно	будет.
Когда	 со	 всеми	 было	 переговорено,	 она	 осталась	 одна	 возле	 своего

красавца	компрессора,	превосходного	мощного	компрессора	ленинградской
марки,	 которым	 она	 гордилась	 так,	 будто	 сама	 его	 спроектировала	 и
сработала.	 Чисто,	 тихо	 и	 очень	 светло	 было	 в	 новой	 компрессорной.	 За
громадными	 окнами,	 которые	 она	 когда-то	 стеклила,	 чернела	 ночь,
прорезанная	рядами	огней:	два	ряда	обозначали	откатку,	один,	взбегающий
вверх,	—	скиповую	дорожку	на	отвал.	В	неярком	свете	ночных	огней	видно
было,	 как	 ползут	 наверх	 тележки	 —	 ползут,	 ползут,	 вползают,	 задирают
хвост	и	вываливают	на	вершине	террикона	свой	бесполезный	груз.

Следя	 за	 приборами	 и	 прислушиваясь	 к	 ровному,	 мягкому	 гулу
компрессора,	Катерина	не	спеша	думала	обо	всем,	что	составляло	ее	жизнь,
обо	 всем,	 что	 еще	 никак	 не	 решено.	 Сколько	 усилий	 стоило	 учиться	 в
заочном	 институте!	Многие	 однокурсники	 смалодушествовали	 и	 бросили
учебу.	Она	пропустила	год,	—	тогда,	с	Алымовым,	—	но	не	позволила	себе
сдаться.	 Пробные	 уроки	 прошли	 хорошо,	 ее	 хвалили,	 и	 она	 сама
чувствовала,	что	у	нее	получается…

Но	 вот	 она	 вошла	 в	 этот	 зал,	 построенный	 ею	 самой,	 встала	 возле
компрессора	—	и	чувствует,	что	никуда	ей	уходить	не	хочется,	что	здесь	—
ее	дом,	надежный	дом,	где	она	никогда	не	пропадет	и	не	останется	одна…

Здесь	 —	 все	 ясно.	 Центральная	 компрессорная	 —	 нерв	 всей
угледобычи	 двух	 больших	шахт.	 Замри	ЦКС	—	и	 замрут	 пневматические
молоты	и	 угольные	 комбайны,	 остановится	 труд	полутора	 тысяч	 людей…
Но	 ЦКС	 замереть	 не	 может,	 все	 продумано	 и	 создано	 так,	 что	 перебои
исключаются,	один	компрессор	страхует	другой,	а	сотни	точных	приборов
проверяют,	 защищают,	 предупреждают,	 регулируют…	 Тысячи	 людей
придумали	и	сработали	всю	эту	сложную	систему	машин,	труб,	приборов.
Их	труд	конкретен:	сделал	—	и	видишь	дело	своих	рук.	Почему	я	не	пошла
в	технический	вуз?	Я	бы	видела	дело	рук	своих,	как	вижу	сейчас,	—	стою,
как	часовой,	на	страже	бесперебойной	работы,	даю	сжатый	воздух	молотам



и	 комбайнам,	 и	 идет,	 идет	 уголь	 —	 мой	 уголь.	 Во	 всей	 сумятице	 моей
жизни	—	простое,	ясное,	ощутимое	действие.

А	 труд	 педагога?	 Год	 за	 годом	 будешь	 учить	 всяких	 сорванцов
арифметике,	 алгебре	 и	 геометрии,	 а	 они	 будут	 норовить	 провести	 тебя	 за
нос,	 списать	 задачу,	 заглянуть	 в	шпаргалку,	—	мы	 тоже	 так	 делали!	 Они
будут	 приходить	 и	 уходить	 от	 тебя,	 вымотав	 тебе	 нервы	 шалостями	 и
хитростями…	Как	учесть,	что	сделала	я?	Что	от	меня	запало	в	их	головы?..

—	А	ведь	я	трушу!
Она	 произнесла	 эти	 слова	 громко,	 благо	 никто	 не	 мог	 услышать.

Трушу!	Захотела	более	легкого,	простого?	Без	риска?..
Разве	в	том	только	моя	задача,	чтобы	научить	их	арифметике,	алгебре	и

геометрии?	 Взрослого	 переделать	 трудно.	 Сделать	 злого,	 желчного,
эгоистичного	 —	 добрым,	 отзывчивым,	 широким…	 я-то	 знаю,	 как	 это
трудно!	 А	 может,	 и	 невозможно?	 Человек	 создается	 с	 детства.	 И	 нет
профессии	 выше.	 И	 тяжелей.	 Сейчас	 слишком	 много	 насущных	 дел.
Строится	самый	дом.	А	кто	в	нем	будет	жить?	Какие	люди?	Пройдут	годы,
и	 Учитель	 станет	 самым	 уважаемым	 работником.	 Тот,	 кто	 закладывает
основы	знаний,	характера,	отношения	к	людям,	к	труду,	к	будущему…

А	я	—	струсила?	Струсила	потому,	что	была	безрассудна,	обожглась…
а	 теперь	 хватаюсь	 за	 привычное,	 надежное?..	 Так	 она	 думала,	 и	 это	 не
мешало	 ей	 внимательно	 следить	 за	 работой	 машины	 и	 чувствовать	 —
именно	 чувствовать	 всем	 существом	 —	 малейшее	 изменение	 звука,
колебание	стрелки,	вспышку	сигнальной	лампочки…

…Всего	 на	 две	 недели	 уезжала,	 а	 приехала	 —	 и	 все	 видится	 ярче.
Открыла	калитку,	увидела	бегущую	навстречу	Светланку	и	вдруг	застыла	в
удивлении	 —	 навстречу	 бежит	 уже	 большая,	 длинноногая	 девочка	 с
Вовиным	 лицом…	 Ведь	 знала,	 что	 похожа,	 но	 только	 теперь	 увидела	—
лицо	 Вовино,	 с	 тем	же	 милым	 взглядом	 из-под	 приспущенных	 ресниц,	 с
тем	же	Вовиным	неповторимым	движением	губ…

И	когда	 прибежал	Степа	Сверчков	—	прямо	 в	 глаза	 бросилось	 и	 его
радостное	 смущение,	 и	 наблюдающий	 взгляд	 мамы,	 и	 доброжелательные
лица	соседок…	На	всех	написано	—	ну,	слава	богу!	А	суть	в	том,	что	все
знают	—	у	этих	двух	случились	в	жизни	аварии,	вот	их	и	прибило	друг	к
другу,	вместе	доживать	легче…

А	я?	Разве	я	сама	иногда	не	думала	—	легче?
Наблюдала,	как	он	возится	со	Светланкой,	как	он	стал	своим	в	доме,	и

думала	—	ну	что	ж…	может	быть…
Да,	нас	прибило	друг	к	другу	горем.	Когда	мне	было	плохо,	ему	было

еще	хуже.	И	я	его	понимала	—	не	то	что	все	эти	жалельщики!	Сама	прошла



через	такое,	вот	и	понимала,	что	за	месяцы	болезни	и	мрака	он	нашел	силу
преодолеть	 боль,	 а	 потом,	 когда	 к	 нему	 вернулся	 свет	 солнца,	 научился
радоваться	 тому,	 что	 есть.	 А	 его	 окружили	 ватой,	 ему	 начали	 лгать	 —
Палька	и	Клаша	больше	всех…

В	 день,	 когда	 эти	 двое	 уехали,	 я	 должна	 была	 пойти	 к	 нему	—	 и	 я
пошла.	 И	 сказала	 ему	 первую	 и	 последнюю	 ложь:	 Степа,	 мне	 хуже,	 чем
тебе,	пойдем	походим	и	поговорим,	я	не	могу	одна…

Кто	кого	утешал?	Не	поймешь.	Но	обоим	стало	легче.	А	потом	так	и
повелось.	 Милый	 Степка	 Сверчок,	 приятель	 детства,	 вместе	 коз	 пасли,
вместе	 взрослыми	 стали	 и	 вместе	 бедуем…	 А	 любви-то	 нет.	 Я	 за	 него
горой,	он	за	меня	горой,	—	а	любви	нет…

Почему	я	не	замечала,	что	все	окружающие,	даже	старики	Кузьменки,
толкают,	толкают	нас	к	самому	нелепому	—	поженитесь,	горемыки,	вместе
доживать	легче.

А	я	не	хочу!
Не	хочу	—	доживать.
Жить	хочу.	Счастливой	хочу	быть.
Все	 сначала.	 Рискуя	 ошибиться,	 сломать	 голову,	 обжечься	 еще

больней…

Мама	 стряпала	 на	 летней	 кухне,	 Матвейка	 и	 Танька	 крутились	 во
дворе,	отец	со	стариком	Сверчковым	играл	под	яблонькой	в	шахматы	—	с
тех	пор	как	он	вышел	на	пенсию,	это	—	его	главное	занятие.

Все	 было	 обычным,	 но	 положение	 Кузьки	 в	 доме	 ощутимо
переменилось.	Это	была	его	первая	суббота	рабочего	человека,	и	он	сказал
отцовским	неспешным	голосом:

—	Пожалуй,	схожу	в	баню.	Собери	мне	белье,	мама.
Мама	 стрельнула	 смеющимся	 взглядом,	 но	 белье	 собрала.	 А	 Лелька

собрала	 белье	 Никите.	 И	 двое	 работников	 вместе	 пошли	 в	 баню,
надраивали	 друг	 другу	 спины,	 ухали	 от	 удовольствия	 —	 Кузька	 ухал
совсем	как	Никита,	любовался	сильным,	ладным	телом	Никиты	и	сам	себя
представлял	таким	же.

Вернувшись,	Кузька	в	ожидании	обеда	степенно	подсел	к	старикам,	и
Дмитрий	 Васильевич	 уважительно	 спросил,	 сколько	 получает	 лаборант	 и
какая	 в	 лаборатории	перспектива	жизни.	Кузька	 твердо	решил	поработать
на	 разных	 участках	 опытной	 станции,	 а	 с	 осени	 поступить	 на	 вечернее
отделение	 института,	 но	 болтать	 об	 этом	 не	 имело	 смысла;	 он	 солидно
рассказал	 о	 своих	 обязанностях	 и	 заработке,	 а	 про	 перспективу	 скромно
сказал,	что	она	зависит	от	человека.



Сели	обедать,	и	Кузька	почувствовал,	что	ему	теперь	и	за	столом	почет
другой:	 и	 борща	 погуще,	 и	 мяса	 побольше,	 и	 добавку	 предлагают,	 не
дожидаясь,	чтоб	он	протянул	тарелку.

После	обеда	Никита	с	Лелькой	начали	собираться	на	выпускной	вечер
—	Никита	кончил	техникум.	Лелька	щипцами	закручивала	локоны,	громко
топала	 по	 дому	 на	 высоких	 каблучищах,	 шелковое	 платье	 на	 ней
потрескивало,	так	ее	развезло	после	рождения	Таньки.

—	 И	 как	 же	 сегодня,	 Лелечка,	 один	 вам	 диплом	 дадут	 или	 два?	 —
спросил	Кузьма	Иванович	и	закашлялся	от	смеха.	—	Я	бы…	кхе-кхе…	будь
моя	власть…	раньше	Никитки	тебе	выдал!

Что	верно,	то	верно:	все	эти	годы	Лелька	донимала	Никиту	—	учись!
Кузька	через	стенку	слышал,	как	она	требовала,	чтоб	он	все	уроки	отвечал
ей	назубок.	Никита	сердился:	ведь	не	понимаешь,	какой	ты	проверяльщик,
я	ж	тебе	что	угодно	наговорю!	Лелька	отвечала:	совести	не	хватит,	но,	если
у	тебя	такая	совесть,	я	нюхом	почую,	что	врешь.	А	в	последний	год	перед
сессиями	 Лелька	 заставляла	 его	 брать	 отпуск	 за	 свой	 счет,	 сама	 на
сверхурочных	 оставалась,	 стирку	 брала,	 какую-то	 контору	 нанималась
мыть,	—	а	Никитку	вытянула.	Другая	бы	хвасталась	или	попрекала	мужа,	а
Лелька	только	улыбалась	да	обнимала	его.

Кузьма	 присматривался	 —	 любовь!	 Никиту	 разглядывал	 будто	 ее,
женскими	 глазами:	 вот	 он	 стоит	 у	 зеркала,	 в	 синем	 костюме,	 в	 белой
рубашке	с	синим	в	полоску	галстуком,	стоит	и	расчесывает	мокрой	щеткой
чуб,	 чтоб	 лежал	 волной.	И	 подмигивает	Лельке	 озорным	 глазом.	Во	 всем
поселке	нету	парня	лучше	Никиты.

Когда	они	ушли,	Кузька	тоже	стал	собираться	—	куда,	и	сам	не	решил,
но	 не	 сидеть	 же	 в	 субботний	 вечер	 дома.	 Костюма	 у	 него	 не	 было,	 и
галстука	не	было,	но	мама	перелицевала	ему	отцовский	пиджак	и	вышила
крестиком	рубашку	—	тоже	неплохо.	Оделся,	намочил	щетку	и	подошел	к
зеркалу.	Хотелось	увидеть	себя	хоть	немного	похожим	на	Никиту,	а	увидел
тощего,	непомерно	вытянувшегося	паренька	с	белесыми	вихрами,	которые
никакой	щеткой	не	заставишь	лежать	волной.	Попробовал	вскинуть	бровь,
как	Никита,	не	получилось,	да	и	брови	выгорели,	 еле	видны.	Попробовал
озорно	подмигнуть	—	не	вышло.

И	все-таки…
Одно	 воспоминание	 жило	 в	 нем	 и	 тревожило.	 Он	 еще	 сдавал

экзамены,	 сидел	 зубрил,	 и	 вдруг	 раздался	 знакомый	 свист	 за	 окном.	 На
улице,	 опираясь	 на	 велосипед,	 стояла	 Галинка	 Русаковская.	Он	 выглянул,
она	 крикнула:	 «Здорово!	 Поехали	 на	 ставок	 купаться!»	 За	 год,	 что	 не
виделись,	она	выросла	и	стала	какая-то	другая	—	уже	не	девчонка,	и	еще	не



девушка,	а	повадка	прежняя,	мальчишеская.	Кузька	сторонился	девчонок	и
презирал	их,	но	Галинка	была	не	как	все.	Он	выскочил	в	окно,	встал	перед
нею	и	оказался	на	голову	выше	ее,	и	вдруг	смутился,	и	она	покраснела,	это
было	 заметно	 несмотря	 на	 то,	 что	 была	 она	 коричневая	 от	 загара.	 Они
поехали	 на	 ставок,	 и	 он	 учил	 ее	 плавать	 под	 водой.	 Она	 была	 молодец,
каталась	на	мужском	велосипеде,	прыгала	с	мостков	в	воду.	Но	на	этот	раз
что-то	мешало	им,	прежнего	приятельства	не	было.	И	когда	прощались,	она
опять	покраснела…	Почему	она	покраснела?..

Он	прошелся	по	улицам	поселка,	походил	возле	техникума,	заглядывая
в	 окна,	 —	 там	 усердно	 танцевали,	 промелькнул	 и	 Никита	 с	 какой-то
черномазой	девицей.	Поехал	в	«Пятилетку»	—	знакомые	ребята	толпились
возле	 танцплощадки,	 завидуя	 танцующим	 и	 не	 решаясь	 подойти	 к
девушкам.	Стояли	гурьбой,	подбадривая	себя	шутками	и	слишком	громким
смехом.	 Кузьке	 хотелось	 спать,	 с	 непривычки	 он	 уставал	 на	 работе,	 но
возвращаться	домой	так	рано	было	стыдно,	и	он	вернулся,	как	полагается
взрослому	парню,	—	далеко	за	полночь.

Только	он	уселся,	пришли	Никита	с	Лелькой.	Они	ходили	на	цыпочках
и	шипели	 друг	 на	 друга:	 она	шипела	 сердито,	 он	 виновато.	 Поднялись	 к
себе,	 но	 и	 оттуда	 доносился	Лелькин	 злой	шепот.	Потом	 вдруг	 отчетливо
раздались	два	энергичных	шлепка.	И	все	стихло.

Поссорились?	Из-за	той	черномазой?
Он	был	прав	—	из-за	черномазой.	Но	мог	ли	он	себе	представить,	до

чего	независимо	вела	себя	Лелька	весь	этот	нескончаемый	вечер,	словно	и
не	видела,	как	липнет	черномазая	к	Никите	и	как	он	исчезает	с	нею	то	на
улицу,	то	на	черную	лестницу!	Она	ушла	одна,	пройдя	в	нескольких	шагах
от	 этой	 парочки,	 стоящей	 в	 палисаднике.	 Никита	 догнал	 ее	 уже	 на
проспекте,	у	трамвая.	Она	молчала	всю	дорогу,	будто	его	и	не	было.

—	Ну,	Лель!	Ну	чего	ты?	—	бубнил	Никита,	шагая	рядом.
—	Иду	домой.
—	Ну	что	я	такого	сделал?	Ведь	ничего	особенного.
—	Ничего,	так	и	не	кайся.
—	Ну,	Лель!..	Не	сердись,	а,	Лель!..
Так	 он	 бубнил	 и	 дома,	 ходя	 за	 нею	 по	 пятам.	 Она	 сорвала	 с	 себя

слишком	узкое	платье,	отшвырнула	туфли	на	невыносимых	каблучищах	и
босиком	стала	у	двери	на	балкон,	только	бы	не	ложиться	рядом	с	ним.

Он	 подошел,	 пощекотал	 ей	 затылок.	 Лелька	 неуступчиво	 дернула
плечом.	Он	попытался	обнять	ее.	И	тогда	Лелька	повернулась	и	быстрой-
быстрой	скороговоркой	высказала	ему	все.	Все,	что	накипало	целый	вечер.
Припомнила	 и	 прошлогоднюю	 дуреху	 Муську,	 и	 позапрошлогоднюю



уродину	Фроську,	и	все	вечера,	когда	она	его	ждала,	а	он	где-то	путался.	С
нее	 довольно!	 Возьмет	 детей	 и	 уедет,	 пусть	 приводит	 в	 дом	 хоть	 эту
цыганку,	то-то	все	обрадуются!

—	Да	 ну,	 Лелик,	 чего	 наговорила,	—	 с	 затаенной	 улыбкой	 протянул
Никита.	—	Все	пересчитала,	чего	было	и	не	было.	Да	на	что	мне	сдалась
эта	цыганка?	И	всего-то	чуть-чуть	потискал	ее…

—	Ах,	потискал?	—	выкрикнула	Лелька	и	со	всей	силой	ударила	его	по
щекам	—	по	одной	и	по	другой,	не	жалея	ладоней.

—	Ну	 и	 ну!	—	 сказал	 Никита	 и	 смешливо	 прищурился.	—	 Хватит?
Или	еще	будешь?

И	 тогда	 Лелька	 кинулась	 к	 нему	 на	 шею,	 больно	 дернула	 за	 чуб,
ущипнула	тугое	плечо.

—	Все!	—	сказала	она.	—	Забыли!
И	они	легли	рядком,	и	обнялись,	и	действительно	забыли.

Катенин	давно	не	встречался	с	Ароном	запросто,	по-дружески	—	что-
то	 треснуло	 в	 их	 отношениях,	 смущал	 проницательный,	 иронический
взгляд	Арона,	 будто	 вопрошавший:	 ну	 и	 как	же	 ты,	 молчишь?	 Ему	 легко
осуждать,	 думал	Катенин,	 он	 в	 стороне,	 он	 не	 вмешивается,	 а	 я	—	 что	 я
могу?

Но	 в	 этот	 день,	 как	 только	 распространилась	 волнующая	 новость	—
Алымов	 снят,	 снят	 по	 настоянию	ученых,	—	любопытство	 пересилило,	 и
Всеволод	Сергеевич	помчался	к	Арону.

—	Мне	только	что	сообщили	—	об	Алымове…	Ты	уже	знаешь?
—	Знаю	ли	я?	—	усмехнулся	Арон.	—	Снимай	пальто,	заходи,	садись.

Зачем	обсуждать	стоя	то,	что	можно	обсудить	сидя?
Он	был	очень	доволен,	Арон!	И,	конечно,	оказалось,	что	он	принимал

деятельное	участие	в	отстранении	Алымова.
—	Вперед	мы	выдвинули	таранную	силу	—	академика!	—	рассказывал

он.	 —	 Представь	 себе,	 старичина	 поехал	 в	 ЦК	 и	 заявил,	 что,	 по	 его
наблюдениям,	 у	 партии	 хватает	 квалифицированных	 людей,	 так	 что
незачем	 держать	 во	 главе	 новой	 отрасли	 техники	 невежду.	 А	 когда	 его
спросили,	какие	еще	недостатки	он	 замечает	у	Алымова,	он	сказал…	нет,
ты	 послушай!	—	 он	 сказал	 так:	 недостаток	 это	 или	 беда	 его,	 но	Алымов
любит	слишком	громко	говорить	о	том,	что	недостаточно	хорошо	знает.	И
чем	хуже	знает,	тем	громче	говорит!

К	удивлению	Катенина,	и	профессор	Граб	на	этот	раз	не	отстранился,
он	написал	наркому,	что	 терпеть	 грубость	Алымова	не	намерен,	 а	потому
посещать	 заседания,	 руководимые	 Алымовым,	 отказывается.	 Сам	 Арон



тоже	обращался	к	наркому	и	ходил	в	ЦК.
—	Я	долгое	время	думал,	что	за	энергию	ему	многое	можно	простить.

Но	в	истории	с	газовой	турбиной…	да	он	же	вспышкопускатель!	Ему	же	не
дело	дорого,	а	собственный	успех	в	деле!

Катенин	сидел	в	кресле	понурясь.	Да,	этот	ненавистный	горлопан	и	из
такого	 сложного	 эксперимента	 пытался	 извлечь	 быструю	 славу,	 всех
загонял,	 затормошил	 во	 вред	 делу	 —	 лишь	 бы	 поскорее	 рапортовать	 и
прогреметь	 в	 газетах!..	 А	 может,	 и	 заткнуть	 рот	 недовольным,	 которых
становилось	 с	 каждым	днем	 больше?..	Все	 это	 так.	Но	история	 с	 газовой
турбиной	 совсем	 по-иному	 затрагивала	 и	 самого	 Катенина:	 харьковский
профессор,	 создавший	 турбину	 для	 работы	 на	 подземном	 газе,	 был	 ему
знаком	 и	 через	 него	 связался	 с	 Углегазом.	 Почему	 же	 он,	 Катенин,
отстранился	 от	 опытов,	 не	 придал	 им	 должного	 значения?	 Казалось	 бы,
ухватись,	помоги,	вложи	свое…	Нет!	Когда	маленькую	газовую	турбину	—
первую	советскую	газовую	турбину	—	привезли	в	Донецк,	туда	помчались
Арон	 и	 Мордвинов,	 им	 принадлежали	 слова	 —	 энергетическое
направление	 подземной	 газификации,	 они	 поняли:	 связать	 подземный
генератор	непосредственно	с	электростанцией,	на	месте	перерабатывать	газ
в	 электроэнергию	 удобно	 и	 выгодно.	 Почему	 же	 я	 не	 увидел	 будущие
возможности	 этого	 начинания?	Почему	 я	—	 в	 который	 раз!	—	 остался	 в
стороне?..

И	 вот	 теперь	 —	 с	 Алымовым.	 Кто	 больше	 меня	 ненавидел	 этого
человека?	Не	чью-нибудь	—	мою	родную	дочь	он	держит	при	себе	куклой
для	 забавы,	 сам	 не	 разводится	 с	 первой	 женой	 и	 ее	 не	 торопит
разводиться,	—	зачем	ему,	у	него	не	последняя!..	Кто,	как	не	я,	мог	сказать
ему	в	лицо,	что	он	—	мерзавец?..	Ходят	слухи,	что	однажды	Мордвинов	дал
Алымову	пощечину	—	за	Катерину	Светову.	Катерина	ему	чужая.	А	у	меня
—	единственная	дочь…

—	 Как	 ты	 относишься	 к	 назначению	 Мордвинова?	 —	 спросил	 он,
предчувствуя	ответ	и	сквозь	горечь	понимая,	что	и	сам	не	нашел	бы	более
подходящего	руководителя.

—	Полностью	—	за!	—	воскликнул	Арон.	—	Кстати,	его	кандидатуру
предложил	 Лахтин.	 Одно	 из	 двух,	 говорит:	 или	 назначайте	 его
начальником,	или	отдайте	обратно	мне.

Зазвонил	телефон.
—	Тебя,	Всеволод.	По-моему,	дочка.
Голос	Люды	звучал	приглушенно:
—	Наконец-то	разыскала!	Папа,	что	случилось	и	как	это	понимать?
—	 Так,	 как	 оно	 есть,	 —	 ответил	 Катенин,	 злясь	 оттого,	 что	 Люда



месяцами	не	вспоминала	о	нем,	а	в	беде	сразу	вспомнила.	—	Одного	сняли,
другого	назначили.	Ничего	больше.

—	Ох,	папка,	перестань	дуться,	когда	у	меня	такое	несчастье!	—	Она
еще	 приглушила	 голос,	 он	 еле	 разбирал	 слова.	 —	 Костя	 в	 неистовстве,
ругается	—	стены	дрожат.	Пишет	жалобы,	опять	ругается,	опять	пишет…	Я
совершенно	извелась!	Еле	уговорила	принять	ванну	—	для	успокоения.	Он
сейчас	в	ванне.	Скажи	правду,	папа,	он	натворил	чего-нибудь?	За	что	его?

Катенин	пытался	объяснить	ей.	Люда	начала	всхлипывать.
—	 Тебе	 хорошо!	 А	 каково	 мне!	 Вот	 уже	 четыре	 часа	 он	 орет	 как

бешеный…	Верно,	что	это	Мордвинов	подсидел	его?	Что	они	свалили	его,
потому	что	он	не	хотел	плясать	под	их	дудку?

Катенин	 не	 выносил,	 когда	Люда	 плачет,	 он	 зримо	 представлял	 себе,
как	 она,	 заплаканная,	 прикрывает	 трубку	 рукой	 и	 с	 испугом
прислушивается,	 не	 выскочил	 ли	Алымов	 из	 ванны.	Но,	 боже	мой,	 какие
подлые	домыслы	она	повторяет?!

—	Глупости!	—	прикрикнул	он.	—	Если	хочешь	знать,	нам	всем	давно
невтерпеж!	 А	 Мордвинов,	 говорят,	 еще	 пожалел	 его	 и	 предложил	 ему
поехать	директором	на	большую	новостройку	в	Сибирь.

—	В	Сибирь?!
—	Ах	да,	я	совсем	забыл,	что	ты	не	согласна	—	в	отъезд!	—	совсем	уж

раздраженно	сказал	Катенин.
Люда	вдруг	охнула,	протяжно	всхлипнула	и	торопливо	дала	отбой,	—

наверно,	Алымов	выскочил-таки	из	ванны.
—	Нашел	 когда	 сердиться,	—	 сказал	 Арон.	—	 Раньше	 надо	 было,	 а

сейчас	девочке	и	так	не	сладко.

Саша	 Мордвинов	 с	 трудом	 втиснулся	 в	 троллейбус.	 Это	 был	 на
редкость	 веселый	 троллейбус,	 —	 видимо,	 все	 тут	 ехали	 за	 город,
предвкушали	разные	удовольствия	и	готовились	к	ним:	стиснутые	так,	что
не	повернуться,	люди	вздымали	над	головами	чемоданчики,	волейбольные
мячи,	теннисные	ракетки,	сумки	с	позвякивающими	бутылками…	В	такой
тесноте	 неизбежно	 возникают	 или	 перебранки,	 или	 веселость;	 в	 этом
троллейбусе	смех	перекатывался	из	конца	в	конец.

Среди	 празднично	 настроенных	 людей	 Саша	 чувствовал	 себя	 самым
серьезным,	 но	 и	 самым	 довольным	 человеком.	 Он	 долгое	 время	 делал
меньше,	чем	мог,	и	ему	часто	мешали	делать	то,	что	было	необходимо.	И
вот	 —	 простор	 и	 свобода!	 Все	 в	 моих	 руках!	 Это	 громадная
ответственность.	И	тяжелейший	труд.	Этот	труд	потребует	больше	таланта
и	 умения,	 чем	 у	 меня	 есть.	 Но	 разве	 руководители	 рождаются	 умелыми?



Надо	 хотеть	 —	 учиться	 и	 советоваться.	 У	 нас	 есть	 превосходные	 люди.
Сейчас	все	зависит	от	нас	самих!..

Только	на	лестнице	он	вспомнил	—	Люба!	Я	не	позвонил	ей…
Он	ворвался	в	квартиру,	увидел	ее	радостно	обращенное	к	нему	лицо

—	и	вдруг	по-мальчишески	вытянулся	перед	нею:
—	 Признайся	 абсолютно	 честно	 —	 похож	 я	 на	 ответственного

руководителя?
Люба,	улыбаясь,	оглядела	его	и	качнула	головой:
—	Нет,	не	похож.
Она	 не	 сразу	 поверила,	 что	 он	 действительно	 назначен	 вместо

Алымова.	А	когда	поверила	—	испугалась.
—	 Ну	 вот,	 теперь	 ты	 совсем	 забудешь	 меня.	 Ты	 уже	 сегодня	 забыл

позвонить…	и	пропадал	до	вечера…
Ему	 стало	 стыдно	—	 в	 ее	 положении,	 когда	 в	 любой	 момент	 может

начаться…
—	Любушка,	 я	 буду	 звонить	каждые	два	часа,	 я	 тебе	обещаю!	Ты	не

хлопочи,	я	сам…
—	Сам,	сам!	У	меня	все	готово,	только	подогреть.
Она	ходила	 в	 кухню	и	 обратно,	 осторожно	 ступая.	 За	последние	дни

она	отяжелела,	исчезла	подвижность,	которая	сохранялась	у	нее	все	месяцы
беременности.	 Он	 очень	 любил	 ее	 сейчас,	 и	 очень	 боялся	 за	 нее,	 и	 не
понимал,	 почему	 она,	 такая	 трусиха,	 не	 боится	 родов.	 Она	 говорит:	 это
естественно,	ведь	все	рожают…	Но	как	она	бледна!

—	Любушка,	ты	здорова?	Ты	сегодня	такая	бледненькая.
—	Мне	нужно	на	воздух.	Мы	пойдем?
Так	 у	 них	 было	 заведено	 —	 каждый	 вечер	 гулять.	 Они	 и	 маршрут

выработали	—	по	тихим	улицам	и	бульварам,	туда	и	обратно	—	два	часа.
Шли	медленно,	рука	в	руке,	и	говорили	обо	всем,	что	их	занимало.	Люба
чувствовала,	 когда	 ему	 необходимо	 уяснить	 самому	 себе	 новую	 мысль	 и
найти	ее	точное	выражение,	и	в	таких	случаях	слушала	молча.	Они	очень
дорожили	этими	двумя	часами.

Сегодня	Саша	думал	вслух:
—	 …Газовая	 турбина	 уже	 дает	 три	 тысячи	 двести	 оборотов.	 Надо

довести	 до	 трех	 пятисот.	 Энергетика	 на	 газе	 вместо	 угля	 —	 вот
перспектива!	 Ни	 дыма,	 ни	 копоти,	 ни	 подземного	 труда.	 Одолеем	 такое
дело	—	это	уже	техника	коммунизма!..

—	…Настала	пора	платить	долги.	Затрачено	немало	сил	и	средств	—
тратили	 на	 опыты,	 на	 науку.	 Это	 правильно.	 Но	 пора	 начать	 серьезную
отдачу	 в	 народное	 хозяйство.	 Новая	 Сибирская	—	 вот	 где	 мы	 развернем



свои	возможности!	По	проекту	она	в	сорок	раз	больше	Подмосковной.	Тут
придется	 побороться	 как	 следует,	 чтоб	 утвердили.	 Но	 иначе	 получается
заколдованный	 круг:	 боимся	 больших	 предприятий,	 потому	 что	 пока	 нет
выгодной	 экономики,	 а	 выгодной	 экономики	 нет,	 потому	 что	 на	 малом
предприятии	ее	быть	не	может…

Люба	попросила	—	посидим.
—	Тебе	нехорошо?
—	Устала	немного.	Ты	говори,	говори.	Мне	интересно.
Бульвар	был	темен	и	почти	пуст.	Сквозь	густую	листву	свет	уличных

фонарей	проникал	мелкими	пятнами,	неподвижно	лежавшими	на	аллее,	на
скамье,	на	коленях	Любы.	Лицо	ее	было	в	тени,	но	и	в	тени	было	заметно,
как	она	бледна.

—	Может,	лучше	вернуться	домой?	Любушка,	ты	не	храбрись.
—	Нет,	нет,	мне	уже	хорошо.	Ты	продолжай.	—	Она	 заглянула	ему	в

глаза.	—	Ты	очень	доволен,	да?
—	Доволен,	да.	Но	что	было	сегодня	тяжело,	 так	это	—	Алымов.	Ты

бы	видела!	Руки	прыгают,	глаза	как	ножи…
—	А	я	понимаю,	почему	он	оставил	Катерину,	—	сказала	Люба.
Саша,	 как	 и	 все,	 считал,	 что	 они	 с	 Катериной	 слишком	 долго	 жили

врозь,	а	дочка	Катенина	проявила	настойчивость.
—	 Нет,	 не	 в	 этом	 суть.	 Он	 ведь	 любил	 Катерину.	 Насколько	 такой

эгоист	может	любить	—	любил.	Но	перед	Катериной	он	с	самого	первого
дня	встал	на	цыпочки.

—	На	цыпочки?
—	Хотел	казаться	лучше,	чем	он	есть.	Все	время	притворялся	лучшим.

А	долго	притворяться	нельзя.
—	Любушка,	ты	умница.
—	Пойдем	походим.
Она	 почему-то	 свернула	 с	 их	 привычного	 маршрута	 —	 для

разнообразия,	 так	 она	 сказала.	 Повела	 его	 боковыми	 улочками,	 где	 он
никогда	и	не	был.

—	Ты	говори,	говори!
—	 Главное	 —	 не	 дергать	 людей.	 В	 технике	 есть	 понятие	 —

коэффициент	 полезного	 действия.	 Так	 вот,	 нужно	 заботиться,	 чтобы	 у
людей	был	максимальный	коэффициент	полезного	действия,	чтобы	силы	не
тратились	 впустую.	 При	 Алымове	 все	 нервничали,	 а	 работать	 надо	 в
хорошем	 настроении.	 У	 нас	 и	 так	 хватает	 борьбы	 и	 препятствий.	 Я
постараюсь	принять	все,	что	возможно,	на	себя,	чтобы	остальные	спокойно
занимались	делом.



—	Все	неприятности	—	на	себя?
—	 Знаешь,	 Любушка,	 есть	 такая	 штука	 —	 громоотвод.	 Хороший

руководитель	должен	быть,	наверно,	и	громоотводом.	Ты	что?
Она	остановилась,	тяжело	опираясь	на	его	руку.
—	Ничего.	Почувствовала	себя	женой	громоотвода.
—	Глупышка,	ты	что	вообразила?	Сейчас	будет	намного	легче,	хотя	бы

потому,	 что	 нет	 истерик	 Алымова.	 А	 борьба	 и	 была,	 и	 будет.	 Никакого
прогресса	 без	 этого	 не	 достигнешь.	 Где	 есть	 мысль,	 там	 и	 столкновение
мнений,	борьба	взглядов.	Так	будет	и	при	коммунизме,	ведь	коммунизм	—
не	 рай,	 где	 все	 неподвижно	 и	 все	 достигнуто.	 Коммунизм	—	 движение,
развитие.	Может,	тогда-то	и	начнется	самый	размах	творческой	борьбы.	Но
без	дрызготни,	без	посторонних	помех…	Ты	что,	Любушка?

—	Посидим…	вот	тут…
Она	опустилась	на	узкую	дворницкую	скамеечку	у	чужих	ворот.
На	лбу	ее	выступили	капельки	пота,	поблескивая	на	свету.
—	Любушка…	началось?
Она	молчала,	навалившись	на	его	плечо.
—	Трубы…	трубы…
—	Что,	Любушка?..
—	Это	я	слышала	по	радио…	уже	давно…	музыку…	Такие	трубы	—

та-та-та-там!	та-та-та-там!..	Когда	ты	говоришь,	я	слышу,	как	они	трубят…
У	 меня	 уже	 с	 утра	 что-то…	 только	 редко,	 а	 теперь	 часто.	 Я
переволновалась,	что	тебя	долго	не	было.

—	Любушка,	поедем	в	больницу.	Я	сбегаю	за	такси.
—	Какое	такси?	Больница	за	углом.	Я	немного	посижу,	и	пойдем.
—	Люба!	Ты	знала…	шла	к	больнице…	и	скрывала?	А	я	говорил	черт

знает	о	чем!..
—	Я	думала,	это	еще	не	то…	Ой,	Сашенька!	Ой!	Я	боюсь,	боюсь.	Ты

не	уходи.	Я	боюсь!
Когда	 он	 довел	 ее	 и	 сдал	 дежурному	 врачу,	 он	 сам	 боялся	 гораздо

больше,	чем	Люба:	в	больнице	она	сразу	успокоилась.
Потом	он	ходил	взад	и	вперед	возле	страшного	подъезда.
Начало	 светать,	 он	пытался	проникнуть	 в	 больницу:	 старуха	 в	 белом

чепце	пожалела	его	и	позвонила	в	родилку	и	сказала:	все	хорошо,	рожает.
Что	—	хорошо?	Столько	часов…

Он	сидел	на	ступенях,	отупев	от	страха.	А	старуха	вдруг	сама	позвала:
—	Ты	тут,	парень?	С	сыночком	тебя!	Девять	фунтов!
Он	не	сразу	понял.	Уже?	Какие	девять	фунтов?
—	 Девять	 фунтов	 весу	 в	 твоем	 сыночке.	 Все	 хорошо.	 Иди	 спи,	 не



майся.
Он	не	пошел	домой.	Он	бродил	по	безлюдным	улицам	и	бульварам,	где

они	ежедневно	гуляли	с	Любой.	Чудо	произошло.	Сын!	Не	было,	не	было
—	и	вот	родился	новый	человек.	Его	сын,	Вовка…

Уже	совсем	рассвело,	когда	он	снова	очутился	в	больнице.	В	приемной
мыли	 полы,	 пахло	 хлором.	 Старуха	 пила	 чай.	 Он	 написал	 записку	 и
попросил	переслать,	чтобы	Люба,	проснувшись,	сразу	прочитала.

Затем	он	как-то	неожиданно	оказался	дома	и	в	открытое	окно	увидел
город,	 окрашенный	 теплым	 светом	 встающего	 солнца.	Начинался	 первый
день	 жизни	 его	 сына.	 Он	 подошел	 к	 календарю	 и,	 еще	 ничего	 не	 зная,
красным	карандашом	торжественно	обвел	этот	день	—	22	июня.

Была	 уже	 ночь,	 и	 хотелось	 уснуть,	 но	 за	 стеной	шумели	 и	 смеялись
гости,	 и	 Галинка	 все	 прислушивалась,	 улавливая	 среди	 других	 голосов
папин	 звучный	 и	 веселый	 голос,	 и	 думала	 о	 том,	 что	 лето	 складывается
чудесно,	 папа	 обращается	 с	 нею	 как	 с	 большой,	 они	 вдвоем	 заплывают
далеко	 от	 берега	 и	 там	 отдыхают,	 лежа	на	 спине,	—	в	 прошлом	 году	 она
боялась	 заплывать,	 а	 теперь	 совсем	 не	 боится,	 хотя	 глубины	 тут	 прямо
невероятные.	Вот	поглядел	бы	Кузька,	как	она	научилась	плавать	под	водой
—	 иногда	 с	 папой,	 а	 иногда	 и	 сама.	 Кузька	 доставал	 со	 дна	 ставка
блестящую	 пряжку,	 она	 тогда	 не	 умела	 и	 завидовала,	 а	 вчера	 бросила
десять	 белых	 пуговиц	 и	 подобрала	 все,	 кроме	 одной…	 И	 на	 скорость
научилась,	не	хуже	мальчишек.	Выпросить	бы	у	папиного	«корабела»	часы-
хронометр!..	Завтра	утром,	когда	пойдем	купаться,	—	даст	он	или	не	даст?
Наверно,	даст.	Вот	хорошо	бы!..

Блестящие	 часы	 с	 отпрыгивающей	 на	 место	 стрелкой	 возникли	 и
помаячили	 перед	 глазами…	 папин	 звучный,	 веселый	 голос	 подал
команду…	Она	прижмурилась,	готовясь	к	прыжку,	и	с	ощущением	воли,	и
счастья,	 и	 здоровой	 силы	 оттолкнулась…	 и	 упала	 прямо	 в	 крепкий,
блаженный	сон.

Сон	оборвался	разом.
Галинка	 подскочила	 на	 кровати	 и	 села,	 бессознательно	 натягивая	 на

теплые,	 сразу	 озябшие	 плечи	 простыню.	 Еще	 не	 рассвело,	 но	 комната
странно	озарялась	каким-то	прерывистым	летучим	светом,	и	звонкий,	тоже
прерывистый	 грохот	 заполнял	 комнату,	 небо	 за	 окном	 и	 весь	 мир.
Человечий	 неистовый	 крик	 не	 испугал,	 а	 даже	 обрадовал	 Галинку	 своей
непонятностью	—	где-то	рядом	человек,	и	ему	тоже	страшно.	Ей	хотелось
закричать,	чтобы	тот	человек	услыхал,	но	голоса	не	было.

Она	 не	 поняла,	 что	 это	 война,	 но	 ощутила,	 что	 перевернулось	 и



отступило	 куда-то	 все,	 чем	 она	 жила.	 И,	 будто	 в	 подтверждение,	 в	 том
пространстве	 неба,	 какое	 ей	 было	 видно	 за	 окном,	 наискось	 пронеслась
черная	 тень	 большого	 самолета,	 окруженная	 вспышками	 огня.	 Затем
ухнуло	так,	что	качнулась	кровать	и	задребезжали,	запрыгали	стекла,	будто
кто-то	снаружи	тряс	раму.

—	 Мам!	 —	 беззвучно	 крикнула	 Галинка,	 до	 подбородка	 натягивая
простыню.

И	 мама	 появилась	 —	 с	 совершенно	 незнакомым,	 суровым	 лицом,	 с
очень	родными,	сильными,	охраняющими	руками.

—	Ничего,	—	каким-то	незнакомым	 голосом	 сказала	 она.	—	Ничего,
ничего.

И	 Галинка	 припала	 к	 матери	 всем	 телом,	 продолжая	 глядеть	 в
грохочущее	небо,	полное	недоброго	летучего	света.
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